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ОТ АВТОРА


Дело в том, что все песни, которые я пою, я пишу сам, — и текст, и музыку. Сам их исполняю и сам, как могу, подыгрываю себе на гитаре. Поэтому я совсем не принадлежу к разряду эстрадных певцов.
Это есть жанр авторской песни, исполнительский жанр. И можно это называть пением или речитативом, и как угодно.
Во всяком случае, просто у нас не практикуется, чтобы человек сам делал, так сказать все, чтобы он был един в трех лицах. Разные авторы песен, которые поются с эстрады.
Но я считаю, что то, что делаем мы, — вот несколько человек есть, — вы их иногда слышите: некоторых по телевидению, ну меня нет, а в кино вот я пишу, — это правильно вот почему.
Я стараюсь все песни, которые я написал, — а их шестьсот, исполнять сам. поэтому я не очень доволен, когда поют мои песни другие певцы.
Не от того, что они их портят, — они, вероятно, поют их лучше. А просто они, вероятно, не могут сказать то, чего я хотел в этой песне.
И иногда песне приписывается значение такое после этих исполнений, которого она не имеет, она не несет таких нагрузок.
Ну вот, это я просто так, небольшую преамбулу. А теперь песни.
Город Ташкент
20 сентября 1973 года.


Инструкция перед поездкой за рубеж




Я вчера закончил ковку, и два плана залудил

И в загранкомандировку от завода угодил.

Копоть, сажу смыл под душем, съел холодного язя

И инструкцию прослушал, что там можно, что нельзя.

Там у них пока что лучше бытово

Так, чтоб я не отчебучил не того,

Он мне дал прочесть брошюру, как наказ,

Чтоб не вздумал жить там сдуру, как у нас.

Говорил со мной, как с братом, про коварный зарубеж,

Про поездку к демократам в польский город Будапешт:

«Там у них уклад особый, нам так сразу не понять,

Ты уж их, браток, попробуй хоть немного уважать.

Будут с водкою дебаты, отвечай:

Нет, ребята-демократы, только чай.

От подарков их сурово отвернись,

Мол, у самих добра такого завались».

Он сказал: «Живи в комфорте, экономь, но не дури.

Ты гляди, не выкинь фортель — с сухомятки не помри.

В этом чешском Будапеште уж такие времена.

Может скажут: „Пейте, ешьте“, ну, а может, ни хрена».

Ох, я в Венгрии на рынок похожу.

На немецких, на румынок погляжу.

Демократки, — уверяли кореша,

Не берут с советских граждан ни гроша.

«Буржуазная зараза там всюду ходит по пятам.

Опасайся пуще сглаза ты внебрачных связей там.

Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь — они в окно.

Говори, что с этим делом мы покончили давно.

Но могут действовать они не прямиком,

Шасть в купе, и притвориться мужиком.

А сама наложит тола под корсет…

Ты проверяй, какого пола твой сосед»

Тут давай его пытать я:

«Опасаюсь, маху дам.

Как проверить?

Лезть под платье? —

Так схлопочешь по мордам».

Но инструктор парень-дока, деловой. Попробуй, срежь!

И опять пошла морока про коварный зарубеж.

Я популярно объясняю для невежд:

Я к болгарам уезжаю, в Будапешт.

Если темы там возникнут — сразу снять.

Бить не нужно. А не вникнут — разъяснять.

Я по ихнему ни слова ни в дугу и ни в тую.

Молот мне — так я любого в своего перекую.

Но ведь я не агитатор, я потомственный кузнец,

Я к полякам в Улан-Батор не поеду наконец.

Сплю с женой, а мне не спится: «Дусь, а Дусь.

Может я без заграницы обойдусь?

Я ж не ихнего замеса, я сбегу.

Я ж на ихнем ни бельмеса, ни гу-гу».

Дуся дремлет, как ребенок, накрутивши бигуди.

Отвечает мне спросонок: «Знаешь, Коля, не зуди.

Что-то, Коль, больно робок. Я с тобою разведусь.

Двадцать лет живем бок о бок, и все время Дусь, да Дусь.

Обещал, забыл ты, верно, ох хорош!

Что клеенку с Бангладеша привезешь.

Сбереги там пару рупий, не бузи.

Хоть чего, хоть черта в ступе привези».

Я уснул, обняв супругу, Дусю нежную мою.

Снилось мне, что я кольчугу, щит и меч себе кую.

Там у них другие мерки, не поймешь — съедят живьем.

И все снились мне венгерки с бородами и ружьем.

Снились Дусины клеенки цвета беж

И нахальные шпионки в Бангладеш.

Поживу я, воля божья, у румын.

Говорят, они с поволжья, как и мы.

Вот же женские замашки: провожала — стала петь.

Отутюжила рубашки — любо-дорого смотреть.

До свиданья, цех кузнечный, аж до гвоздика родной.

До свиданья, план мой встречный, перевыполненный мной.

Пили мы, мне спирт в аорту проникал.

Я весь путь к аэропорту проикал.

К трапу я, а сзади в спину, будто лай:

«На кого ты нас покинул, Николай!»






Джеймс Бонд




Себя от надоевшей славы спрятав,

В одном из их соединенных штатов,

В глуши и дебрях чуждых нам систем,

Жил-был, известный больше, чем Иуда,

Живое порожденье Голливуда,

Артист Джеймс Бонд, шпион, агент-07

Был этот самый парень

Звезда — ни дать ни взять,

Настолько популярен,

Что страшно рассказать.

Да шуточное ль дело?

Почти что полубог

Известный всем Марчелло

В сравненьи с ним — щенок!

Он на своей, на загородной вилле

Скрывался, чтоб его не подловили

И умирал от скуки и тоски.

А то, бывало, встретят у квартиры,

Набросятся и рвут на сувениры

Последние штаны и пиджаки.

Вот так и жил, как в клетке,

Ну, а в кино потел.

Различные разведки

Дурачил, как хотел.

То ходит в чьей-то шкуре,

То в пепельнице спит,

А то на абажуре

Кого-то соблазнит.

И вот, артиста этого, Джеймс Бонда,

Товарищи из гос- и фильмофонда

В совместную картину к нам зовут.

Чтоб граждане его не узнавали,

Он к нам решил приехать в одеяле,

Мол, все равно на клочья разорвут.

Но, посудите сами:

На проводах в USА

Все хиппи с волосами

Побрили волоса,

С него сорвали свитер

Отгрызли вмиг часы,

И разобрали плиты

Со взлетной полосы.

И вот в Москве нисходит он по трапу,

Дает доллар носильщику на лапу

И прикрывает личность на ходу.

Вдруг кто-то шасть на газике к агенту,

И киноленту вместо документа,

Что мол свои, мол, «How do you do».

Огромная колонна

Стоит сама в себе,

И встречают чемпиона

По стендовой стрельбе.

Попал во все, что было

Он выстрелом с руки.

По нем бабье сходило

С ума и мужики.

Довольный, что его не узнавали,

Он одеяло снял в национале.

Но, несмотря на личность и акцент,

Его там обозвали оборванцем,

Который притворился иностранцем

И заявил, что, дескать, он агент.

Швейцар его за ворот…

Решил открыться он.

— 07 я.

— Вам межгород?

Так надо взять талон.

Во рту скопилась пена

И горькая слюна,

И в позе супермена

Он уселся у окна.

Но кинорежиссеры прибежали

И недоразумение замяли,

И разменяли фунты на рубли…

Уборщица кричала: «Вот же пройда.

Подумаешь, агентишко какой-то.

У нас в девятом принц из Сомали».






Гололед




Гололед на земле, гололед,

Целый год напролет гололед,

Будто нет ни весны ни лета.

Чем-то скользким покрыта планета,

Люди, падая бьются об лед,

Гололед на земле, гололед,

Целый год напролет гололед.

Даже если планету в облет,

Не касаясь планеты ногами,

То один, то другой упадет,

И затопчут его сапогами.

Гололед на земле, гололед,

Целый год напролет гололед,

Гололед на земле, гололед,

Будто нет ни весны, ни лета.

Чем-то скользким планета одета,

Люди, падая бьются об лед,

Гололед на земле, гололед.






Песня про мангустов




Змеи, змеи кругом, будь им пусто!

Человек в иступленьи кричал

И позвал на подмогу мангуста,

Чтобы, значит, мангуст выручал.

И мангусты взялись за работу,

Не щадя ни себя, ни родных,

Выходили они на работу

Без отгулов и выходных.

И в пустынях, степях и в пампасах

Даже дали наказ патрулям

Игнорировать змей безопасных

И сводить ядовитых к нулям.

Приготовьтесь, сейчас будет грустно:

Человек появился тайком

И поставил силки на мангуста,

Объявив его вредным зверьком.

Он наутро пришел, с ним собака,

И мангуста упрятал в мешок,

А мангуст отбивался и плакал,

И кричал: «Я полезный зверек»

Но мангустов в порезах и ранах,

Все швыряли в мешок, как грибы,

Одуревших от боли в капканах,

Ну и от поворота судьбы.

И гадали они: «В чем же дело?

Почему нас несут на убой?»

И сказал им мангуст престарелый

С перебитой передней ногой:

«Козы в Бельгии съели капусту,

Воробьи — рис в Китае с полей,

А в Австралии злые мангусты

Истребили полезнейших змей.»

Это вовсе не дивное диво:

Раньше были полезны, и вдруг

Оказалось, что слишком ретиво

Истребляли мангусты гадюк.

Вот за это им вышла награда

От расчетливых наших людей.

Видно люди не могут без яда,

Ну, а значит, не могут без змей.

И снова змеи кругом… Будь им пусто!






Я не люблю




Я не люблю фатального исхода.

От жизни никогда не устаю.

Я не люблю любое время года,

Когда веселых песен не пою.

Я не люблю открытого цинизма,

В восторженность не верю, и еще,

Когда чужой мои читает письма,

Заглядывая мне через плечо.

Я не люблю, когда наполовину

Или когда прервали разговор.

Я не люблю, когда стреляют в спину,

Я также против выстрелов в упор.

Я ненавижу сплетни в виде версий,

Червей сомненья, почестей иглу,

Или, когда все время против шерсти,

Или, когда железом по стеклу.

Я не люблю уверенности сытой,

Уж лучше пусть откажут тормоза!

Досадно мне, что слово «честь» забыто,

И что в чести наветы за глаза.

Когда я вижу сломанные крылья,

Нет жалости во мне и неспроста

Я не люблю насилье и бессилье,

Вот только жаль распятого Христа.

Я не люблю себя, когда я трушу,

Обидно мне, когда невинных бьют,

Я не люблю, когда мне лезут в душу,

Тем более, когда в нее плюют.

Я не люблю манежи и арены,

На них мильон меняют по рублю,

Пусть впереди большие перемены,

Я это никогда не полюблю.






Песня автозавистника




Произошел необъяснимый катаклизм;

Я шел домой по тихой улице своей,

А мне навстречу нагло пер капитализм,

Звериный лик свой скрыв под маской «жигулей».

Я по подземным переходам не пойду,

Писк тормозов мне, как роман о трех рублях,

Затем ли гиб и мерз в семнадцатом году,

Чтоб частный собственник глумился в «жигулях»?

А он мне не друг и не родственник,

А он мне заклятый враг,

Очкастый частный собственник

В зеленых, серых, белых «жигулях».

Ну ничего, я к старой тактике пришел,

Ушел в подполье, пусть ругают за прогул.

Сегодня ночью я три шины пропорол,

Так полегчало — без снотворного уснул.

Дверь проломить — купил отбойный молоток,

Электродрель — попробуй крышу пропили.

Не дам порочить наш советский городок,

Где пиво варят под названьем «жигули».

Мне за грехи мои не будет ничего,

Я в психбольнице все права завоевал

И я б их к стенке ставил через одного

И направлял на них груженый самосвал.

Мне мой товарищ по борьбе достал домкрат,

Вчера кардан мы к магазину с ним снесли.

Не дам, чтоб капиталистический «фиат»

Маскировался под названьем «жигули».

Но скоро я машину сделаю свою.

Все части есть, но от владения уволь.

Отполирую и с разгону разобью,

Ее под окнами отеля «Метрополь».

Нет, что-то екнуло, ведь части-то свои,

Недосыпал, недоедал, пил только чай…

Все! Еду, еду регистрировать в ГАИ,

Ах черт, «москвич» меня забрызгал, негодяй!

А он мне не друг и не родственник,

А он мне заклятый враг.

Очкастый частный собственник

В зеленых, серых, белых «Москвичах».






Товарищи ученые!




Товарищи ученые, доценты с кандидатами.

Замучились вы с иксами, запутались в нулях.

Сидите, разлагаете молекулы на атомы,

Забыв, что разлагается картофель на полях.

Из гнили да из плесени бальзам извлечь пытаетесь

И корни извлекаете по десять раз на дню.

Ох, вы там добалуетесь. Ох, вы доизвлекаетесь,

Пока сгниет, заплеснеет картофель на корню.

Автобусом до Сходни доезжаем,

А там — рысцой. И не стонать!

Небось картошку все мы уважаем,

Когда с сальцой ее помять.

Вы можете прославиться почти на всю Европу, коль

С лопатами проявите здесь свой патриотизм.

А то вы всем кагалом там набросились на опухоль,

Собак ножами режете, а это — бандитизм.

Товарищи ученые, кончайте поножовщину.

Бросайте ваши опыты, гидрид и ангидрид.

Садитесь на автобусы, валяйте к нам в Тамбовщину,

А гамма-излучение денек повременит.

Автобусом к Тамбову подъезжаем,

А там — рысцой. И не стонать!

Небось картошку все мы уважаем,

Когда с сальцой ее помять.

К нам можно даже с семьями, с друзьями и знакомыми.

Все ловко здесь разместимся, сами скажете потом,

Что бог мол с ними с генами, бог с ними с хромосомами

Мы славно поработали и славно отдохнем.

Товарищи ученые, Эйнштейны драгоценные,

Ньютоны ненаглядные, любимые до слез.

Ведь лягут в землю общую остатки наши бренные,

Земле ведь все едино — апатиты и навоз.

Накроем стол скатеркою. Валяйте, ешьте пальцами.

Хоть вы там создаете синтетический белок.

Но он такой невкусный. Мы ж вас накормим яйцами,

Дадим с собой картофеля, хоть сумку, хоть мешок.

Для вас тот день покажется и каторжный и адовый,

Сырой картофель в грядках у ученых не в чести.

Зато впервые сможете повкалывать наглядно вы

И пользу ощутимую народу принести.

Так приезжайте, милые, рядами и колоннами.

Хотя вы все там химики и нет на вас креста,

Но вы ж там все задохнетесь, за синхрофазотронами,

А здесь места отличные, воздушные места.

Товарищи ученые. Не сумневайтесь, милые,

Коль, что у вас не ладится, ну там не тот эффект,

Мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами,

Денечек покумекаем и выправим дефект.






Памяти Василия Шукшина




Еще ни холодов, ни льдин,

Земля тепла, красна калина,

А в землю лег еще один

На Новодевичьем мужчина.

Должно быть, он примет не знал,

Народец праздный суесловит,

Смерть тех из нас всех прежде ловит,

Кто понарошку умирал.

Коль так, Макарыч, не спеши,

Спусти колки, ослабь затылок,

Пересними, перепиши,

Переиграй, останься живым.

Но в слезы мужиков вгоняя,

Он пулю в животе понес,

Припал к земле, как верный пес.

А рядом куст калины рос,

Калина красная такая.

Смерть самых лучших намечает

И дергает по одному.

Такой наш брат ушел во тьму!

Не буйствует и не скучает.

И был бы «Разин» в этот год.

Натура где? Онега, нарочь?

Все печки-лавочки, макарыч.

Такой твой парень не живет!

Вот, после временной заминки,

Рок процедил через губу:

Снять со скуластого табу

За то, что видел он в гробу

Все панихиды и поминки.

Того, с большой душою в теле

И с тяжким грузом на горбу,

Чтоб не испытывал судьбу,

Взять утром тепленьким в постели.

И после непременной бани,

Чист перед богом и тверез,

Взял да и умер он всерьез,

Решительней, чем на экране.






Кто кончил жизнь трагически




Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт,

А если в точный срок, так в полной мере.

На цифре 27 один шагнул под пистолет,

Другой же в петлю слазил в «Англетере».

А 33 — Христу. Он был поэт, он говорил:

Да не убий. Убьешь — везде найду, мол.

Но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил,

Чтоб не писал и ни о чем не думал.

С меня при цифре 37 в момент слетает хмель.

Вот и сейчас, как холодом подуло.

Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль,

И Маяковский лег виском на дуло.

Задержимся на цифре 37? — Коварен бог.

Ребром вопрос поставил: или-или

На этом рубеже легли и Байрон и Рембо,

А нынешние как-то проскочили.

Дуэль не состоялась иль перенесена.

А в 33 — распяли, но не сильно.

А в 37 — не кровь, да что там кровь, и седина

Испачкала виски не так обильно.

Слабо стреляться. В пятки, мол, давно ушла душа.

Терпенье, психопаты и кликуши.

Поэты ходят пятками по лезвию ножа

И режут в кровь свои босые души.

На слово «длинношеее» в конце пришлось три «е»

Укоротить поэта. Вывод ясен. И нож в него.

Но счастлив он висеть на острие,

Зарезанный за то, что был опасен.

Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр:

Томитесь, как наложницы в гареме…

Срок жизни увеличился. И, может быть, концы

Поэтов отодвинулись на время.

Да, правда, шея длинная — приманка для петли,

И грудь — мишень для стрел, но не спешите:

Ушедшие не датами бессмертье обрели,

Так что живых не очень торопите.






Честь шахматной короны




Подготовка

Я кричал: «Вы что там, обалдели?

Уронили шахматный престиж».

А мне сказали в нашем спортотделе:

«Вот прекрасно, ты и защитишь.

Но учти, что Фишер очень ярок,

Он даже спит с доскою, сила в нем,

Он играет чисто, без помарок». —

Ничего я тоже не подарок,

У меня в запасе ход конем.

Ох, вы мускулы стальные,

Пальцы цепкие мои,

Эх, резные, расписные,

Деревянные ладьи.

Друг мой, футболист, учил: «Не бойся,

Он к таким партнерам не привык,

За тылы и центр не беспокойся,

А играй по краю, напрямик».

Я налег на бег, на стометровки,

В бане вес согнал, отлично сплю,

Были по хоккею тренировки…

Словом, после этой подготовки

Я его без мата задавлю.

Ох, вы сильные ладони,

Мышцы крепкие спины,

Ох, вы кони мои, кони,

Эх, вы милые слоны.

«Не спеши, и, главное, не горбись, —

Так боксер беседовал со мной, —

В ближний бой не лезь, работай в корпус,

Помни, что коронный твой — прямой».

Честь короны шахматной на карте,

Он от пораженья не уйдет.

Мы сыграли с Талем десять партий

В преферанс, в очко и на биллиарде.

Таль сказал: «Такой не подведет».

Ох, рельеф мускулатуры,

Мышцы сильные спины

Эх, вы легкие фигуры,

Ох, вы кони да слоны.

И в буфете, для других закрытом,

Повар успокоил: «Не робей,

Ты с таким прекрасным аппетитом

Враз проглотишь всех его коней.

Ты присядешь перед дорогой дальней

И бери с питанием рюкзак.

На двоих готовь пирог пасхальный:

Этот Шифер, хоть и гениальный,

А попить-покушать — не дурак».

Ох, мы крепкие орешки,

Мы корону привезем,

Спать ложимся — вроде пешки,

Но просыпаемся ферзем.

Не скажу, чтоб было без задорин.

Были анонимки и звонки.

Я всем этим только раззадорен,

Только зачесались кулаки.

Напугали даже спозаранку:

Шифер мог бы левою ногой

С шахматной машиной Капабланку.

Сам он вроде заводного танка,

Ничего, я тоже заводной.

Будет тихо все и глухо,

А на всякий там цейтнот

Существует сила духа

И красивый апперкот.




Игра

Только прилетели, сразу сели,

Фишки все заранее стоят,

Фоторепортеры налетели,

И слепят, и с толку сбить хотят.

Но меня и дома кто положит?

Репортерам с ног меня не сбить.

Мне же неумение поможет,

Этот Шифер ни за что не сможет

Угадать, чем буду я ходить.

Выпало ходить ему, задире,

Говорят, он белыми мастак,

Сделал ход с Е2 на Е4,

Что-то мне знакомое… Так-так.

Ход за мной, что делать надо, Сева?

Наугад, как ночью по тайге,

Помню, всех главнее королева,

Ходит взад-вперед и вправо-влево,

Ну а кони, вроде, только буквой «Г».

Эх, спасибо заводскому другу,

Научил как ходят, как сдают…

Выяснилось позже, я с испугу

Разыграл классический дебют.

Все гляжу, чтоб не было промашки,

Вспоминаю повара в тоске…

Эх, сменить бы пешки на рюмашки,

Живо б прояснилось на доске.

Вижу, он нацеливает вилку,

Хочет съесть. И я бы съел ферзя.

Эх, под такую закусь бы бутылку.

Но во время матча пить нельзя.

Я голодный. Посудите сами:

Здесь у них лишь кофе да омлет.

Клетки, как круги перед глазами,

Королей я путаю с тузами

И с дебютом путаю дуплет.

Есть примета, вот я и рискую.

В первый раз должно мне повезти.

Да я его замучу, зашахую,

Мне бы только дамку провести.

Не мычу не телюсь, весь, как вата.

Надо что-то бить, уже пора.

Чем же бить? Ладьею — страшновато,

Справа в челюсть — вроде рановато,

Неудобно, все же первая игра.

А он мою защиту разрушает

Старую индийскую в момент,

Это смутно мне напоминает

Индо-пакистанский инцидент.

Только зря он шутит с нашим братом,

У меня есть мера, даже две.

Если он меня прикончит матом,

Так я его через бедро с захватом

Или ход конем по голове.

Я еще чуток добавил прыти,

Все не так уж сумрачно вблизи.

В мире шахмат пешка может выйти,

Если тренируется, в ферзи.

Шифер стал на хитрости пускаться:

Встанет, пробежится и назад,

Предложил турами поменяться…

Ну, еще б ему меня не опасаться:

Я же лежа жму сто пятьдесят.

Я его фигурку смерил оком,

И когда он объявил мне шах,

Обнажил я бицепс ненароком,

Даже снял для верности пиджак.

И мгновенно в зале стало тише,

Он заметил, как я привстаю.

Видно ему стало не до фишек,

И хваленый, пресловутый Фишер

Сразу согласился на ничью.






Только «не», только «ни»




Истома ящерицей ползает в костях,

И сердце с трезвой головой не на ножах,

И не захватывает дух на скоростях,

Не холодеет кровь на виражах.

И не прихватывает горло от любви,

И нервы больше не в натяжку, хочешь — рви,

Повисли нервы, как веревки от белья,

И не волнует, кто кого — он или я.

Я на коне, толкни — и я с коня,

Только «не», только «ни» у меня.

Не пью воды, чтоб стыли зубы, питьевой,

И ни событий, ни людей не тороплю,

Мой лук валяется со сгнившей тетивой,

Все стрелы сломаны, я ими печь топлю.

Не напрягаюсь, не стремлюсь, а как то так,

Не вдохновляет даже самый факт атак,

Я весь прозрачный, как раскрытое окно,

Я неприметный, как льняное полотно.

Я на коне, толкни — и я с коня,

Только «не», только «ни» у меня.

Не ноют раны, да и шрамы не болят,

На них наложены стерильные бинты,

И не волнуют, не свербят, не теребят,

Ни мысли, ни вопросы, ни мечты.

Устал бороться с притяжением земли,

Лежу — так больше расстоянье до петли,

И сердце дергается, словно не во мне,

Пора туда, где только «ни» и только «не».

Пора туда, где только «ни» и только «не».






Про Сережу Фомина




Я рос, как вся дворовая шпана,

Мы пили водку, пели песни ночью,

И не любили мы Сережку Фомина

За то, что он всегда сосредоточен.

Сидим раз у Сережки Фомина,

Мы у него справляли наши встречи.

И вот о том, что началась война,

Сказал нам Молотов в своей известной речи.

В военкомате мне сказали: «Старина,

Тебе броню дает родной завод „Компрессор“»

Я отказался, а Сережку Фомина

Спасал от армии отец его профессор.

Кровь лью я за тебя, моя страна,

И все же мое сердце негодует:

Кровь лью я за Сережку Фомина,

А он сидит и в ус себе не дует.

Ну, наконец, закончилась война,

С плеч сбросили мы словно тонны груза.

Встречаю я Сережку Фомина,

А он — Герой Советского Союза.






Письмо рабочих тамбовского завода китайским руководителям




В Пекине очень мрачная погода.

У нас в Тамбове на заводе перекур.

Мы пишем вам с тамбовского завода,

Любители опасных авантюр.

Тем, что вы договор не подписали,

Вы причинили всем народам боль

И, извращая факты, доказали,

Что вам дороже генерал де Голль.

Нам каждый день насущный мил и дорог,

Но если даже вспомнить старину,

То это ж вы изобретали порох

И строили Китайскую стену.

Мы понимаем, вас совсем немало,

Чтоб триста миллионов погубить.

Но мы уверены, что сам товарищ Мао,

Ей-богу, очень-очень хочет жить.

Когда вы рис водою запивали,

Мы проявляли интернационализм.

Небось, когда вы русский хлеб жевали,

Не говорили про оппортунизм.

Боитесь вы, что реваншисты в Бонне,

Что Вашингтон грозится перегнать.

Но сам Хрущев сказал еще в ООН-е,

Что мы покажем кузькину им мать.

Вам не нужны ни бомбы ни снаряды,

Не раздувайте вы войны пожар,

Мы нанесем им, если будет надо,

Ответный термоядерный удар.

А если зуд — без дела не страдайте,

У вас еще достаточно делов:

Давите мух, рождаемость снижайте,

Уничтожайте ваших воробьев.

И не интересуйтесь нашим бытом,

Мы сами знаем, где у нас чего,

Так наш ЦК писал в письме открытом.

Мы одобряем линию его.






Мао Цзедун — большой шалун




Мао Цзедун — большой шалун:

Он до сих пор не прочь кого-нибудь потискать.

Заметив слабину меняет враз жену.

И вот недавно докатился до артистки.

Он маху дал, он похудел:

У ней открылся темперамент слишком бурный.

Не баба — зверь, она теперь

Вершит делами революции культурной.

Ану-ка встань, Цзинь Цзянь,

Ану талмуд достань.

Уже трепещут мужнины враги.

Уже видать концы

Жена Лю Шаоцы

Сломала две свои собачие ноги.

А кто не чтит цитат,

Тот ренегат и гад,

Тому на заднице наклеим дацзыбао.

Кто с Мао вступит в спор,

Тому дадут отпор

Его супруга вместе с другом Линем Бяо.

А кто не верит нам,

Тот негодяй и хам.

А кто не верит нам, тот прихвостень и плакса.

Марксизм для нас — азы.

Ведь Маркс не плыл в Янцзы,

Китаец Мао раздолбал еврея Маркса.






Тот, который не стрелял




Я вам мозги не пудрю — уже не тот завод.

Меня стрелял поутру из ружей целый взвод.

За что мне эта злая, нелепая стезя?

Не то, чтобы не знаю — рассказывать нельзя.

Мой командир меня почти что спас,

Но кто-то на расстреле настоял,

И взвод отлично выполнил приказ.

Но был один, который не стрелял.

Судьба моя лихая давно наперекос:

Однажды языка я добыл, но не донес.

И особист Суэтин, неутомимый наш,

Еще тогда приметил и взял на карандаш.

Он выволок на свет и приволок

Подколотый, подшитый материал

Никто поделать ничего не смог…

Нет, смог один, который не стрелял.

Рука упала в пропасть с дурацким криком «Пли»

И залп мне выдал пропуск в ту сторону земли.

Но, слышу: — Жив зараза. Тащите в медсанбат.

Расстреливать два раза уставы не велят.

А врач потом все цокал языком

И, удивляясь, пули удалял.

А я в бреду беседовал тайком

С тем пареньком, который не стрелял.

Я раны, как собака, лизал, а не лечил,

В госпиталях однако в большом почете был.

Ходил в меня влюбленный весь слабый женский пол:

Эй ты, недостреленный, давай-ка на укол!

Наш батальон геройствовал в Крыму,

И я туда глюкозу посылал,

Чтоб было слаще воевать ему,

Кому? Тому, который не стрелял.

Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал,

Мне не пришлось загнуться, и я довоевал.

В свой полк определили. Воюй — сказал комбат,

А что не дострелили, так я брат даже рад.

Я тоже рад бы, да присев у пня,

Я выл белугой и судьбину клял:

Немецкий снайпер дострелил меня

Убив того, который не стрелял.






Песня про козла отпущения




В заповеднике, вот в каком забыл,

Жил да был козел, роги длинные,

Хоть с волками жил — не по-волчьи выл,

Блеял песенки, да все козлиные.

И пощипывал он травку, и нагуливал бока,

Не услышать от него худого слова.

Толку было с него, правда, как с козла молока,

Но вреда, однако, тоже никакого.

Жил на выпасе, возле озерка,

Не вторгаясь в чужие владения.

Но заметили скромного козлика

И избрали в козла отпущения.

Например, медведь, баламут и плут,

Обхамил кого-нибудь по-медвежьему,

Враз козла найдут, приведут и бьют,

По рогам ему, и промеж ему…

Не противился он, серенький, насилию со злом,

А сносил побои весело и гордо,

Сам медведь сказал: «Ребята, я горжусь козлом,

Героическая личность, козья морда!»

Берегли козла, как наследника.

Вышло даже в лесу запрещение

С территории заповедника

Отпускать козла отпущения.

А козел себе все скакал козлом,

Но пошаливать он стал втихимолочку,

Он как-то бороду завязал узлом,

Из кустов назвал волка сволочью.

А когда очередное отпущенье получал,

Все за то, что волки лишку откусили,

Он, как будто бы случайно, по-медвежьи зарычал,

Но внимания тогда не обратили…

Пока хищники меж собой дрались,

В заповеднике крепло мнение,

Что дороже всех медведей и лис

Дорогой козел отпущения.

Услыхал козел, да и стал таков:

Эй, вы, бурые, — кричит, — светлопегие.

Отниму у вас рацион волков

И медвежие привилегии.

Покажу вам козью морду настоящую в лесу,

Распишу туда-сюда по трафарету.

Всех на роги намотаю и по кочкам разнесу,

И ославлю по всему по белу свету.

Не один из вас будет землю жрать,

Все подохнете без прощения.

Отпускать грехи кому — уж это мне решать

Это я, козел отпущения.

В заповеднике, вот в каком забыл,

Правит бал козел не по-прежнему,

Он с волками жил и по-волчьи выл,

И орет теперь по-медвежьему.

А козлятушки-ребятки засучили рукава

И пошли шерстить волчишек в пух и клочья.

А чего теперь стесняться, если их глава

От лесного льва имеет полномочья.

Ощутил он вдруг остроту рогов

И козлиное вдохновение.

Россомах и лис, медведей, волков

Превратил в козлов отпущения.






Песня сплавщика




На реке ль, на озере

Работал на бульдозере,

Весь в комбинезоне и в пыли.

Вкалывал я до зари,

Считал, что черви — козыри,

Из грунта выколачивал рубли.

И не судьба меня манила,

И не золотая жила,

А упорная моя кость

И природная моя злость.

Ты мне не подставь щеки,

Не ангелы мы — сплавщики,

Неизвестны заповеди нам.

Будь ты хоть сам бог-Аллах,

Зато я знаю толк в стволах

И весело хожу по штабелям.

И не судьба меня манила,

И не золотая жила,

А упорная моя кость

И природная моя злость.






Про нечисть




В заповедных и дремучих,

Страшных муромских лесах

Всяка нечисть бродит тучей

И в проезжих сеет страх,

Воет воем, что твои упокойники,

Если есть там соловьи, то разбойники.

Страшно, аж жуть!

В заколдованных болотах

Там кикиморы живут,

Защекочут до икоты

И на дно уволокут.

Будь ты пеший, будь ты конный — заграбастают,

А уж лешие — так по лесу и шастают.

Страшно, аж жуть!

А мужик, купец иль воин

Попадал в дремучий лес

Кто — зачем, кто — с перепою,

А кто — сдуру в чащу лез.

По причине пропадали, без причины ли

Только всех их и видали: словно сгинули.

Страшно, аж жуть!

Из заморского, из леса

Где и вовсе сущий ад,

Где такие злые бесы,

Чуть друг друга не едят,

Чтоб творить им совместное зло потом,

Поделиться приехали опытом.

Страшно, аж жуть.

Соловей-разбойник главный

Им устроил буйный пир,

А от них был змей трехглавый

И слуга его вампир.

Пили зелье в черепах, ели бульники,

Танцевали на гробах, богохульники.

Страшно, аж жуть!

Змей Горыныч влез на дерево,

Ну раскачивать его:

Выводи, разбойник, девок,

Пусть покажут кой-чего,

Пусть нам лешие попляшут, попоют,

А не то, я, матерь вашу, всех сгною.

Страшно, аж жуть!

Соловей-разбойник тоже

Был не только лыком шит.

Гикнул, свистнул, крикнул: — рожа!

Гад заморский, паразит!

Убирайся без боя, уматывай

И вампира с собою прихватывай.

Страшно, аж жуть!

Все взревели, как медведи:

Натерпелись! Сколько лет!

Ведьмы мы или не ведьмы?

Патриоты или нет?

Налил бельмы, ишь ты, клещ, отоварился

А еще на наших женщин позарился.

Страшно, аж жуть!

А теперь седые люди

Помнят прежние дела:

Билась нечисть груди в груди

И друг друга извела,

Прекратилось навек безобразие,

Ходит в лес человек безбоязненно,

И не страшно ничуть!






Индусская религия




Кто верит в Магомета, кто — в Аллаха, кто — в Иисуса,

Кто ни во что не верит, даже в черта, назло всем.

Хорошую религию придумали индусы:

Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.

Стремилась ввысь душа твоя,

Родишься вновь с мечтою,

Но, если жил ты, как свинья,

Останешься свиньею.

Пусть косо смотрят на тебя, — привыкни к укоризне.

Досадно? — Что ж, родишься вновь на колкости горазд.

Но если видел смерть врага еще при этой жизни,

В другой тебе дарован будет верный, зоркий глаз.

Живи себе нормальненько,

Есть повод веселиться,

Ведь, может быть, в начальника

Душа твоя вселится.

Такие ситуации. Простор воображенья.

Был гордым и почтенным, а родился дураком.

А если мало радует такое положение,

Скажи еще спасибо, что не сделался скотом.

Уж лучше сразу в дело, чем

Копить свои обиды.

Ведь, если будешь мелочен,

Докатишься до гниды.

Пускай живешь ты дворником — родишься вновь прорабом,

А после из прораба до министра дорастешь.

Но, если туп, как дерево — родишься баобабом

И будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь.

Досадно попугаем жить,

Гадюкой с длинным веком…

Не лучше ли при жизни быть

Приличным человеком?

Так, кто есть кто, так, кто был кем, — мы никогда не знаем,

С ума сошли генетики от ген и хромосом…

Быть может, тот облезлый кот был раньше негодяем,

А этот милый человек был раньше добрым псом.

Я от восторга прыгаю,

Я обхожу искусы,

Удобную религию

Придумали индусы.






Я любил и страдал




Было так, я любил и страдал

Было так, я о ней лишь мечтал.

Я ее видел часто во сне Амазонкой на белом коне.

Что мне была вся мудрость скучных книг,

Когда к следам ее губами мог припасть я?

Что с вами было, королева грез моих?

Что с вами стало, мое призрачное счастье?

Наши души купались в весне.

Наши головы были в огне.

И печаль с ней, и боль далеки

И, казалось, не будет тоски.

Ну, а теперь хоть саван ей готовь,

Смеюсь сквозь слезы я и плачу без причины.

Вам вечным холодом и льдом сковало кровь

От страха жить и от предчувствия кончины.

Понял я, больше песен не петь.

Понял я, больше снов не смотреть.

Дни тянулись с ней нитями лжи,

С нею были одни миражи.

Я жгу остатки праздничных одежд,

Я струны рву, освобождаясь от дурмана,

Мне не служить рабом у призрачных надежд,

Не поклоняться больше идолам обмана.






Очередь




А люди все роптали и роптали,

А люди справедливости хотят:

— Мы в очереди первыми стояли,

А те, кто сзади нас, уже едят.

Им объяснили, чтобы не ругаться.

— Мы просим вас, уйдите, дорогие.

Те, кто едят, ведь это иностранцы.

А вы, прошу прощенья, кто такие?

Но люди все роптали и роптали,

Но люди справедливости хотят:

— Мы в очереди первыми стояли,

А те, кто сзади нас, уже едят.

Но снова объяснил администратор:

— Я вас прошу, уйдите, дорогие.

Те, кто едят, ведь это делегаты.

А вы, прошу прощенья, кто такие?

А люди все роптали и роптали,

А люди справедливости хотят:

Мы в очереди первыми стояли,

А те, кто сзади, нас уже едят.






О слухах




Сколько слухов наши уши поражает.

Сколько сплетен разъедает, словно моль.

Ходят сухи, будто все подорожает, абсолютно,

А особенно — поваренная соль.




Словно мухи, тут и там,

Ходят слухи по домам,

А беззубые старухи

Их разносят по умам,

Их разносят по умам.




— Слушай, слышал? Под землею город строят,

Говорят, на случай ядерной войны…

— Вы слыхали? Скоро бани все закроют

Повсеместно. Навсегда.

И эти сведенья верны.




И словно мухи, тут и там,

Ходят слухи по домам,

А беззубые старухи

Их разносят по умам,

Их разносят по умам.




— А вы знаете? Мамыкина снимают.

За разврат его, за пьянство, за дебош,

И, кстати, вашего соседа забирают,

Негодяя, потому, что он на Берию похож.




И словно мухи, тут и там,

Ходят слухи по домам,

А беззубые старухи

Их разносят по умам,

Их разносят по умам.




— Ой, что деется! Вчерась траншею рыли,

Так откопали две коньячные струи. —

Говорят, шпионы воду отравили.

Самогоном.

Ну, а хлеб, теперь из рыбьей чешуи.




И словно мухи, тут и там,

Ходят слухи по домам,

А беззубые старухи

Их разносят по умам,

Их разносят по умам.




— Это что еще. Теперь все отменяют,

Отменили даже воинский парад.

Говорят, что скоро все позапрещают

В бога душу.

Скоро все к чертям собачьим запретят.




И словно мухи, тут и там,

Ходят слухи по домам,

А беззубые старухи

Их разносят по умам,

Их разносят по умам.




Закаленные во многих заварухах,

Слухи ширятся, не ведая преград.

Ходят сплетни, что не будет больше слухов.

Абсолютно.

Ходят слухи, будто сплетни запретят.




И словно мухи, тут и там,

Ходят слухи по домам,

А беззубые старухи

Их разносят по умам,

Их разносят по умам.




И поют друг другу — шепотом ли, вкрик ли

Слух дурной всегда звучит в устах кликуш.

А к хорошим слухам люди не привыкли,

Говорят, что это выдумки и чушь.




И словно мухи, тут и там

Ходят слухи по домам,

А беззубые старухи

Их разносят по умам,

Их разносят по умам.






Она была в Париже




Наверно, я погиб: глаза закрою — вижу,

Наверно, я погиб: робею, а потом,

Куда мне до нее? Она была в Париже,

И я вчера узнал, не только в нем одном.

Блатные песни пел я ей про Север дальний.

Я думал, вот чуть-чуть, и будем мы на «ты».

Но я напрасно пел о полосе нейтральной

Ей глубоко плевать, какие там цветы.

Я спел тогда еще, я думал, это ближе:

Про юг и про того, кто раньше с нею был.

Но что ей до меня — она была в Париже, Е

й сам Марсель Марсо чего-то говорил.

Я бросил свой завод, хоть вобщем, был не вправе,

Засел за словари на совесть и на страх,

Но что ей до меня? Она уже в Варшаве,

Мы снова говорим на разных языках.

Приедет — я скажу по-польски: «Проше пани».

Прими таким, как есть, не буду больше петь.

Но что ей до меня? Она уже в Иране.

Я понял, мне за ней, конечно, не успеть.

Ведь она сегодня здесь, а завтра будет в Осле

Да, я попал впросак, да я попал в беду.

Кто раньше с нею был и тот, кто будет после,

Пусть пробуют они. Я лучше пережду.






Ой, где был я вчера




Ой, где был я вчера — не найду, хоть убей.

Только помню, что стены с обоями,

Помню, Клавка была и подруга при ней,

Целовался на кухне с обоими.

А наутро я встал

Мне давай сообщать,

Что хозяйку ругал,

Всех хотел застращать,

Что я голым скакал,

Что я песни орал,

А отец, говорил,

У меня генерал.

А потом рвал рубаху и бил себя в грудь,

Говорил, будто все меня продали.

И гостям, говорят, не давал продохнуть,

Донимал их блатными аккордами.

А потом кончил пить,

Потому что устал,

Начал об пол крушить

Благородный хрусталь,

Лил на стены вино,

А кофейный сервиз,

Растворивши окно,

Просто выбросил вниз.

И никто мне не мог даже слова сказать.

Но потом потихоньку оправились,

Навалились гурьбой, стали руки вязать,

А потом уже все позабавились.

Кто плевал мне в лицо,

А кто водку лил в рот.

А какой-то танцор

Бил ногами в живот.

Молодая вдова,

Верность мужу храня,

Ведь живем однова

Пожалела меня.

И бледнел я на кухне с разбитым лицом

Сделал вид, что пошел на попятную,

Развяжите, кричал, да и дело с концом,

Развязали, но вилки попрятали.

Тут вообще началось,

Не опишешь в словах.

И откуда взялось

Столько силы в руках?

Я, как раненный зверь,

Напоследок чудил,

Выбил окна и дверь,

И балкон уронил…

Ой, где был я вчера — не найду днем с огнем,

Только помню, что стены с обоями…

И осталось лицо, и побои на нем…

Ну куда теперь выйти с побоями?

Если правда оно,

Ну, хотя бы на треть,

Остается одно:

Только лечь, помереть.

Хорошо, что вдова

Все смогла пережить,

Пожалела меня

И взяла к себе жить.






Время лечит




Теперь я не избавлюсь от покоя,

Ведь все, что было на душе на год вперед,

Не ведая, она взяла с собою,

Сначала в порт, а там — на пароход.

Теперь мне вечер зажигает свечи,

И образ твой окутывает дым…

И не хочу я знать, что время лечит,

Что все проходит вместе с ним.

В моей душе — пустынная пустыня.

Так что ж стоите над пустой моей душой?

Обрывки песен там и паутина,

А остальное все она взяла с собой.

Мне каждый вечер зажигает свечи,

И образ твой окутывает дым…

И не хочу я знать, что время лечит,

Что все проходит вместе с ним.

В моей душе все цели без дороги.

Пройдитесь в ней, и вы найдете там

Две полуфразы, полудиалоги,

А остальное все пошло ко всем чертям.

И пусть мне вечер зажигает свечи,

И образ твой окутывает дым…

Но не хочу я знать, что время лечит,

Оно не лечит — оно калечит.

И все проходит вместе с ним.






Песня для отъезжающих за границу




Перед выездом в загранку

Заполняешь кучу бланков,

Это еще не беда.

Но в составе делегаций

С вами едет личность в штатском,

Завсегда.

А за месяц до вояжа

Инструктаж проходишь даже

Как там проводить все дни,

Чтоб поменьше безобразий,

А потусторонних связей

Ни — ни — ни.

Личность в штатском, парень рыжий,

Мне представился в Париже:

— Будем с вами жить, я — Никодим,

Жил в Бобруйске, нес нагрузки,

Папа русский, сам я русский,

Не судим.

Исполнительный на редкость,

Соблюдал свою секретность

И во всем старался мне помочь.

Он теперь по долгу службы,

Дорожил моею дружбой

День и ночь.

На экскурсию по Риму

Я решил — без Никодима…

Он всю ночь писал, и вот уснул,

Но личность в штатском, оказалось,

Раньше боксом занималась Не рискнул.

Со мною завтракал, обедал

И везде за мною следом,

Будто у него нет дел.

Я однажды для порядку,

Заглянул в его тетрадку

Обалдел.

Он писал, такая стерва,

Что в Париже я на мэра

С кулаками нападал,

Что я к женщинам несдержан

И влияниям подвержен Запада.

Значит, что ж, он может даже

Заподозрить в шпионаже.

Вы прикиньте, что тогда?

Это значит не увижу

Я ни Риму, ни Парижу

Никогда.






Чудо-юдо




В королевстве, где все тихо и складно,

Где ни войн, ни катаклизмов, ни бурь,

Появился дикий зверь огромадный

То ли буйвол, то ли бык, то ли тур.

Сам король страдал желудком и астмой,

Только кашлем сильный страх наводил.

А тем временем зверюга ужасный

Коих ел, а коих в лес волочил.

И король тотчас издал три декрета:

Зверя надо, говорит, одолеть наконец.

Вот, кто отважется на это, на это,

Тот принцессу поведет под венец.

А в отчаявшемся том государстве,

Как войдешь, так прямо наискосок,

В бесшабашной жил тоске и гусарстве

Бывший лучший, но опальный стрелок.

На полу лежали люди и шкуры,

Пели песни, пили меды и тут

Протрубили во дворце трубадуры,

Хвать стрелка — и во дворец волокут.

И король ему прокашлял: «Не буду

Я читать тебе моралей, юнец,

Вот, если завтра победишь чуду-юду,

То принцессу поведешь под венец».

А стрелок: «Да это что за награда?

Мне бы выкатить порвейна бадью.

А принцессу мне и даром не надо,

Чуду юду я и так победю».

А король: «Возьмешь принцессу и точка.

А не то тебя раз-два и в тюрьму,

Ведь это все-же королевская дочка».

А стрелок: «Ну хоть убей, не возьму»

И пока король с ним так препирался,

Съел уже почти всех женщин и кур,

И возле самого дворца ошивался

Этот самый то ли бык, то ли тур.

Делать нечего, портвейн он отспорил,

Чуду-юду уложил и убег…

Вот так принцессу с королем опозорил

Бывший лучший, но опальный стрелок.






Скажи спасибо




Подумаешь, с женой не очень ладно.

Подумаешь, неважно с головой.

Подумаешь, ограбили в парадном.

Скажи еще спасибо, что живой.

Ну что ж такого, мучает саркома?

Ну что ж такого, начался запой.

Ну что ж такого, выгнали из дома?

Скажи еще спасибо, что живой.

Плевать, партнер по покеру дал дуба.

Плевать, что снится ночью домовой.

Плевать, соседи выбили два зуба.

Скажи еще спасибо, что живой.

Да ладно, ну уснул вчера в опилках.

Да ладно, в челюсть врезали ногой.

Да ладно, потащили на носилках.

Скажи еще спасибо, что живой.

Да, правда, тот, кто хочет, тот и может.

Да, правда, сам виновен. Бог со мной.

Да, правда, но одно меня тревожит:

Кому сказать спасибо, что живой?






Отберите орден у Насера




Потеряли истинную веру,

Больно мне за наш СССР.

Отберите орден у Насера,

Не подходит к ордену Насер.

Можно даже крыть с трибуны матом,

Раздавать подарки вкривь и вкось,

Называть Насера нашим братом,

Но давать Героя — это брось.

А почему нет золота в стране?

Раздарили, просто раздарили,

Лучше бы давали на войне,

А насеры после б нас простили.






Джон Ланкастер Пек




Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской,

Под английским псевдонимом «мистер Джон Ланкастер Пек»,

Вечно в кожаных перчатках, чтоб не сделать отпечатков,

Жил в гостинице «Советской» несоветский человек.

Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью,

Чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив.

А потом в нормальном свете, представало в черном цвете

То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив.

Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной,

Наш родной центральный рынок стал похож на грязный склад.

Искаженный микропленкой, ГУМ стал маленькой избенкой.

И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ.

Но работать без подручных может грустно, может скучно,

Враг подумал, враг был дока, написал фиктивный чек,

И, где-то в дебрях ресторана, гражданина Епифана

Сбил с пути и с панталыку несоветский человек.

Епифан казался жадным, хитрым, умным, плотоядным,

Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел.

В общем так: подручный Джона был находкой для шпиона.

Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел.

Вот и первое заданье: в 3.15, возле бани,

Может раньше, может позже остановится такси,

Надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора,

А потом про этот случай раструбят по Би-Би-Си.

И еще: оденьтесь свеже и на выставке в Манеже

К вам приблизится мужчина с чемоданом. Скажет он:

«Не хотите ли черешни?» Вы ответите «конечно»

Он вам даст батон с взрывчаткой, принесете мне батон.

А за это, друг мой пьяный, — говорил он Епифану,

Будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин…

Враг не ведал, дурачина: тот, кому все поручил он,

Был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин.

Да, до этих штучек мастер этот самый Джон Ланкастер,

Но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек.

Обезврежен он и даже он пострижен и посажен,

А в гостинице «Советской» поселился мирный грек.






Жертва телевидения




Есть телевизор, подайте трибуну,

Так проору — разнесется на мили.

Он не окно, я в окно и не плюну,

Мне будто дверь в целый мир прорубили.

Все на дому, самый полный обзор:

Отдых в крыму, ураган и кобзон,

Вести с полей или южный вьетнам,

Или еврей, возвратившийся к нам.

Врубаю первую, а там ныряют.

Но это — так себе, а с двадцати

«А ну-ка девушки» — Что вытворяют…

И все в передничках. С ума сойти!

Есть телевизор. Мне дом не квартира.

Я всею скорбью скорблю мировою.

Грудью дышу я всем воздухом мира.

Никсона вижу с его госпожою.

Вот тебе раз: иностранный глава

Прямо глаз в глаз, к голове голова.

Чуть пододвинул ногой табурет

И оказался с главой тет а тет.

Потом ударники в хлебопекарне

Дают про выпечку до десяти

И вот любимые «А ну-ка парни»

Стреляют, прыгают, с ума сойти!

Если не смотришь — ну, пусть не болван ты

Но уж по крайности богом убитый:

Ты же не знаешь, что ищут таланты,

Ты же не ведаешь, кто даровитый.

Вот тебе матч СССР — ФРГ

С мюллером я на короткой ноге

Судорога, шок, но уже интервью.

Ох, хорошо, я с указа не пью.

Там кто-то выехал на конкурс в Варне,

А мне квартал всего туда идти.

А ну-ка девушки, а ну-ка парни.

Все лезут в первые. С ума сойти.

Но как убедить мне упрямую Настю?

Настя желает в кино, как суббота.

Настя твердит, что проникся я страстью

К глупому ящику для идиота.

Ну да, я проникся. В квартиру зайду

Глядь — дома и Никсон и Жорж Помпиду.

Вот хорошо, я бутылочку взял.

Жорж — посошок, Ричард, правда не стал.

Потом — прекраснее, еще кошмарней,

Врубил четвертую — и на балкон:

А ну-ка девушки, а ну-ка парни.

Вручают премии в ООН.

Ну, а потом, на Канатчиковой даче,

Где, к сожаленью, навязчивый сервис,

Я и в бреду все смотрел передачи,

Все заступался за Анджелу Дэвис…

Слышу: «Не плачь, все в порядке в тайге»,

«Выигран матч СССР — ФРГ»,

«Сто негодяев захвачены в плен»,

И «Магомаев поет в КВН».

Ну, а действительность еще шикарней:

Тут у нас два телевизора, крути — верти.

Там — «А ну-ка девушки», Тут — «А ну-ка парни».

За них не боязно с ума сойти.






Штрафные батальоны




Всего лишь час дают на артобстрел,

Всего лишь час пехоте передышки,

Всего лишь час до самых главных дел:

Кому — до ордена, ну, а кому — до «вышки».

За этот час не пишем ни строки.

Молись богам войны артиллеристам!

Ведь мы ж не просто так, мы — штрафники.

Нам не писать: «…считайте коммунистом».

Перед атакой — водку? Вот мура!

Свое отпили мы еще в гражданку.

Поэтому мы не кричим «ура!»

Со смертью мы играемся в молчанку.

У штрафников один закон, один конец:

Коли, руби фашистского бродягу.

И, если не поймаешь в грудь свинец,

Медаль на грудь поймаешь «за отвагу».

Ты бей штыком. А лучше — бей рукой.

Оно надежней, да оно и тише.

И, ежели останешься живой

Гуляй, рванина, от рубля и выше.

Считает враг: морально мы слабы,

За ним и лес и города сожжены…

Вы лучше лес рубите на гробы

В прорыв идут штрафные батальоны.

Вот шесть ноль-ноль. И вот сейчас обстрел.

Ну, бог войны, давай без передышки!

Всего лишь час до самых главных дел:

Кому — до ордена, а большинству — до «вышки».








Лукоморье




Лукоморья больше нет, от дубов простыл и след.

Дуб годится на паркет — так ведь нет:

Выходили из избы здоровенные жлобы,

Порубили те дубы на гробы.




Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди.

Это только присказка, сказка впереди.




Распрекрасно жить в домах на куриных на ногах,

Но явился всем на страх вертопрах.

Добрый молодец он был, бабку ведьму подпоил,

Ратный подвиг совершил: дом спалил.




Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди

Это только присказка, сказка впереди.




Тридцать три богатыря порешили, что зазря

Берегли они царя и моря.

Каждый взял себе надел, кур завел и в нем сидел

Охраняя свой удел не у дел.




Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди

Это только присказка, сказка впереди.




Ободрав зеленый дуб, дядька ихний сделал сруб.

С окружающими туп стал и груб.

И ругался день-деньской бывший дядька их морской,

Хоть имел участок свой под Москвой.




Ты уймись, уймись, тоска, у меня в груди

Это только присказка, сказка впереди.




Здесь и вправду ходит кот, как направо — так поет,

Как налево — так загнет анекдот.

Но ученый, сукин сын, цепь златую снес в Торгсин,

И на выручку, один — в магазин.




Ты уймись, уймись, тоска, у меня в груди

Это только присказка, сказка впереди.




Как-то раз за божий дар получил он гонорар:

В Лукоморье перегар на гектар.

Но хватил его удар, и, чтоб избегнуть больших кар,

Кот диктует про татар мемуар.




Ты уймись, уймись, тоска, у меня в груди

Это только присказка, сказка впереди.




И русалка — вот дела. — Честь недолго берегла.

И однажды, как могла, родила.

Тридцать три же мужика не желают знать сынка.

Пусть считается пока сын полка.




Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди

Это только присказка, сказка впереди.




Как-то раз один колдун, врун, болтун и хохотун,

Предложил ей, как знаток бабских струн,

Мол: — Русалка, все пойму, и с дитем тебя возьму

И пошла она к нему, как в тюрьму.




Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди

Это только присказка, сказка впереди.




Бородатый Черномор, лукоморский первый вор,

Он давно Людмилу спер — ох хитер!

Ловко пользуется, тать, тем, что может он летать:

Зазеваешься, он — хвать, и тикать.




Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди

Это только присказка, сказка впереди.




А коверный самолет сдан в музей в запрошлый год

Любознательный народ так и прет.

И без опаски старый хрыч баб ворует — хнычь-не-хнычь

Ох, скорей его разбей паралич!




Ты уймись, уймись, тоска, у меня в груди

Это только присказка, сказка впереди.




— Нету мочи нету сил — леший как-то недопил

Лешачиху свою бил и вопил:

— Дай рубля, прибью а то. Я — добытчик или кто?

А не дашь, так и пропью долото.




Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди

Это только присказка, сказка впереди.




— Я ли ягод не носил? — Снова леший голосил

— А коры по сколько кил приносил?

Надрывался издаля, все твоей забавы для.

Ты ж жалеешь мне рубля, ах, ты тля!




Ты уймись, уймись, тоска, у меня в груди

Это только присказка, сказка впереди.




И невиданных зверей, дичи всякой нету в ней:

Понаехало за ней егерей

Так что, значит, не секрет: Лукоморья больше нет.

Все, о чем писал поэт, это бред.




Ты уймись, уймись, тоска душу мне не рань.

Раз уж это присказка — значит дело-дрянь.






Случай в ресторане




В ресторане по стенкам висят тут и там

«Три медведя», «Заколотый витязь».

За столом одиноко сидит капитан.

— Разрешите? — Спросил я. — Садитесь.

— Закури. — Извините, «Казбек» Не курю.

— Ладно, выпей. Давай-ка посуду.

— Да, пока принесут… — Пей, кому говорю.

Будь здоров! — Обязательно буду.

— Ну, так что же, — сказал, захмелев, капитан,

Водку пьешь ты красиво, однако

А видал ты вблизи пулемет или танк?

А ходил ли ты, скажем, в атаку?

В сорок третьем, под Курском, я был старшиной,

За моею спиною такое…

Много всякого, брат, за моею спиной,

Чтоб жилось тебе, парень, спокойно.

Он ругался и пил, я за ним по пятам,

Только в самом конце разговора

Я обидел его, я сказал: «Капитан,

Никогда ты не будешь майором.»

Он заплакал тогда, он спросил про отца,

Он кричал, тупо глядя на блюдо:

— Я всю жизнь отдал за тебя, подлеца,

А ты жизнь прожигаешь, паскуда.

А винтовку тебе. А послать тебя в бой.

А ты водку тут хлещешь со мною…

Я сидел, как в окопе под Курской дугой,

Там, где был капитан старшиною.






Песня про соседа




Мой сосед объездил весь Союз:

Что-то ищет, а чего — не видно.

Я в дела чужие не суюсь,

Но мне очень больно и обидно.

У него на окнах плюш и шелк,

Баба его шастает в халате…

Я б в Москве с киркой уран нашел

При такой повышенной зарплате.

И, сдается мне, что люди врут:

Он нарочно ничего не ищет.

А для чего? Ведь денежки идут,

Ох, какие крупные деньжищи!

А вчера на кухне ихний сын

Головой упал у нашей двери

И разбил — нарочно, — мой графин.

А я мамаше — счет в тройном размере.

Ему платят рупь, а мне — пятак

Пусть теперь дает мне неустойку.

Я ведь не из зависти, я — так,

Ради справедливости и только.

Ну, ничего я им создам уют.

Живо он квартиру обменяет.

У них денег куры не клюют,

А у нас — на водку не хватает.






На стол колоду, господа




На стол колоду, господа. Крапленая колода.

Он подменил ее, когда, барон, вы пили воду.

Валет наколот, так и есть. Барон, ваш долг погашен.

Вы — проходимец, ваша честь,

Вы — проходимец, ваша честь,

И я к услугам вашим.

Но я не слышу ваш ответ,

О, нет, так не годится…

А в это время Бонапарт,

А в это время Бонапарт

Переходил границу.

— Закончить не смогли вы кон. Верните бриллианты.

А вы, барон и вы, виконт, пожалте в секунданты.

Ответьте, если я неправ, но наперед все лживо…

Итак, оружье ваше, граф?

Итак, оружье ваше, граф?

За вами выбор, живо!

Вам скоро будет не до карт,

Вам предстоит сразиться,

А в это время Бонапарт,

А в это время Бонапарт

Переходил границу.

— Да полно, предлагаю сам. На шпагах? Пистолетах?

Хотя сподручней было б вам на дамских амулетах.

Кинжал? Ах, если б вы смогли. Я дрался им в походах.

Но вы б, конечно, предпочли,

Но вы б, конечно, предпочли

На шулерских колодах.

Вы не получите инфаркт,

Вам предстоит сразиться,

А в это время Бонапарт,

А в это время Бонапарт

Переходил границу.

Не поднимайте, ничего, я встану сам, сумею.

И снова вызову его, пусть даже протрезвею.

Барон, молчать! Виконт, не хнычь! Плевать, что тьма народу.

Пусть он расскажет, старый хрыч,

Пусть он расскажет, старый хрыч

Чем он кропил колоду.

Когда раскроешь тайну карт,

Дуэль не состоится…

А в это время Бонапарт,

А в это время Бонапарт

Переходил границу.

А коль откажется сказать, клянусь своей главою,

Графиню можете считать сегодня же вдовою.

И, хоть я шуток не терплю, но я могу взбеситься.

Тогда я графу прострелю,

Тогда я графу прострелю

Экскьюз ми, ягодицу.

Стоял весенний месяц март,

Летели с юга птицы.

А в это время Бонапарт,

А в это время Бонапарт

Переходил границу.

— Ах, граф, прошу меня простить! Я вел себя бестактно.

Я в долг хотел у вас просить, но не решался как-то.

Хотел просить наедине, мне на людях неловко,

И вот пришлось затеять мне,

И вот пришлось затеять мне

Дебош и потасовку.

Ну да, я выпил целый штоф и сразу вышел червой…

Дурак? Вот как? — Что ж я готов. Итак, ваш выстрел первый.

Стоял июль, а может март,

Летели с юга птицы,

А в это время Бонапарт,

А в это время Бонапарт

Переходил границу.






Песнь о вещей Касcандре




Долго Троя в положении осадном

Оставалась неприступною твердыней,

Но троянцы не поверили Касcандре…

Троя, может быть, стояла б и поныне.




Без умолку безумная девица

Кричала: — Ясно вижу Трою, павшей в прах!

Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев,

Во все века сжигали люди на кострах!




И в ночь, когда из чрева лошади на Трою

Спустилась смерть, как и положено, крылато,

Над избиваемой безумною толпою вдруг

Кто-то крикнул: — Это ведьма виновата!




Без умолку безумная девица

Кричала: — Ясно вижу Трою, павшей в прах!

Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев,

Во все века сжигали люди на кострах!




И в эту ночь, и в эту кровь, и в эту смуту

Когда сбылись все предсказания на славу,

Толпа нашла бы подходящую минуту,

Чтоб учинить свою привычную расправу…




Без умолку безумная девица

Кричала: — Ясно вижу Трою, павшей в прах!

Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев,

Во все века сжигали люди на кострах!




А вот конец, хоть не трагичный, но досадный:

Какой-то грек нашел Касcандрину обитель,

И начал пользоваться ей, не как Касcандрой,

А как простой и ненасытный победитель…




Без умолку безумная девица

Кричала: — Ясно вижу Трою, павшей в прах!

Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев,

Во все века сжигали люди на кострах!






Про Ивана-дурака




На краю края земли, где небо ясное,

Как бы вроде даже сходит за кордон

На горе стояло здание ужасное,

Издали напоминавшее ООН.

Все сверкает, как зарница,

Красота, но только вот

В этом здании царица

В заточении живет.

И Кащей Бессмертный грубое животное

Это здание поставил охранять.

Но по-своему несчастное и кроткое

Может, было то животное, как знать?

От большой тоски по маме

Вечно чудище в слезах.

Ведь оно с семью главами,

О пятнадцати глазах.

Сам Кащей, он мог бы раньше врукопашную,

От любви к царице высох и увял.

И стал по-своему несчастным старикашкою,

Ну, а зверь его к царице не пускал.

— Ты пусти меня, чего там.

Я ж от страсти трепещу!

— Хоть снимай меня с работы,

Ни за что не пропущу!

Добрый молодец Иван решил попасть туда:

Мол, видали мы Кащеев, так-растак!

Он все время где чего, так сразу — шасть туда:

Он по-своему несчастный был дурак.

То ли выпь захохотала,

То ли филин заикал:

На душе тоскливо стало

У Ивана-дурака.

И началися его подвиги напрасные,

С баб-ягами никчемушная борьба.

Тоже ведь, она по-своему несчастная

Эта самая лесная голытьба.

Сколько ведьмочек пошибнул.

Двух — молоденьких в соку.

Как увидел утром — всхлипнул:

Жалко стало дураку.

Но, однако же, приблизился. Дремотное

Состоянье свое превозмог Иван:

В уголку лежало бедное животное,

Все главы свои склонившее в фонтан.

Тут Иван к нему сигает,

Рубит головы спеша

И к Кащею подступает

Кладенцом своим маша.

И грозит он старику двухтыщелетнему:

— Я те бороду, мол, мигом обстригу!

Так умри ты, сгинь, Кащей! А тот в ответ ему:

- Я бы рад, но я бессмертный, не могу!

Но Иван себя не помнит:

— Ах, ты гнусный фабрикант!

Вон настроил сколько комнат.

Девку спрятал, интригант!

Я докончу дело, взявши обязательство!

И от этих неслыханных речей

Умер сам кащей без всякого вмешательства:

Он неграмотный, отсталый был, Кащей.

А Иван, от гнева красный,

Пнул Кащея, плюнул в пол

И к по-своему несчастной

Бедной узнице вошел.






Патриций




Как-то вечером патриции собрались у Капитолия,

Новостями поделиться и выпить малость алкоголия,

Не вести ж бесед тверезыми. Марк-патриций не мытарился:

Пил нектар большими дозами и ужасно нанектарился.

И под древней под колонною он исторг из уст проклятия:

— Эх, с почтенною Матреною разойдусь я скоро, братия.

Она спуталась с поэтами, помешалась на театрах,

Так и шастает с билетами на приезжих гладиаторов.

«Я, — кричит, — от бескультурия скоро стану истеричкою.»

В общем злобствует, как фурия, поощряема сестричкою.

Только цыкают и шикают, — ох, налейте снова мне двойных.

Мне ж рабы в лицо хихикают… На войну бы мне, да нет войны.

Я нарушу все традиции, мне не справиться с обеими.

Опускаюсь я, патриции. Дую горькую с плебеями.

Я ей дом оставлю в Персии, пусть берет сестру-мегерочку,

А на отцовские сестерции заведу себе гетерочку.

У гетер, хотя безнравственней, но они не обезумели.

У гетеры пусть все явственней, зато родственники умерли.

Там сумею исцелиться и из запоя скоро выйду я…

И пошли домой патриции, Марку пьяному завидуя.






Раздвоенная личность




И вкусы, и запросы мои странны,

Я экзотичен, мягко говоря,

Могу одновременно грызть стаканы

И Шиллера читать без словаря.

Во мне два «я», два полюса планеты,

Два разных человека, два врага.

Когда один стремится на балеты,

Другой стремится прямо на бега.

Я лишнего и в мыслях не позволю,

Когда живу от первого лица.

Но часто вырывается на волю

Второе «я» в обличье подлеца.

И я боюсь, давлю в себе мерзавца,

О, участь беспокойная моя!

Боюсь ошибки: может оказаться,

Что я давлю не то второе «я».

Когда в душе я раскрываю гранки

На тех местах, где искренность сама,

Тогда мне в долг дают официантки

И женщины ласкают задарма.

Но вот летят к чертям все идеалы.

Но вот я груб, я нетерпим и зол.

Но вот сижу и тупо ем бокалы,

Забрасывая Шиллера под стол.

А суд идет. Весь зал мне смотрит в спину,

И прокурор, и гражданин судья.

Поверьте мне, не я разбил витрину,

А подлое мое второе «я».

И я прошу вас, строго не судите,

Лишь дайте срок, но не давайте срок,

Я буду посещать суды, как зритель,

И в тюрьмы заходить на огонек.

Я больше не намерен бить витрины

И лица граждан. Так и запиши.

Я воссоединю две половины

Моей больной раздвоенной души.

Искореню! Похороню! Зарою!

Очищусь! Ничего не скрою я.

Мне чуждо это «я» мое второе.

Нет, это не мое второе «я».






Роза-гимназистка




В томленьи одиноком, в тени, не на виду,

Под неусыпным оком цвела она в саду.

Маман всегда с друзьями, папа от них сбежал,

Зато каштан ветвями от взглядов укрывал.

Высоко или низко каштан над головой,

Но роза-гимназистка увидела его.

Нарцисс — цветок воспетый, отец его — магнат

У многих роз до этой вдыхал он аромат.

Он вовсе был не хамом, — изысканных манер.

Мама его — гранд-дама, папа — миллионер.

Он в детстве был опрыскан, не запах, а дурман

И роза-гимназистка вступила с ним в роман.

И вот, исчадье ада, нарцисс тот, ловелас

- Иди ко мне из сада. — Сказал ей как-то раз.

Когда еще так пелось? И роза в чем была,

Сказала: — ах, — зарделась и вещи собрала.

И всеми лепестками он завладел, нахал…

Маман была с друзьями, каштан уже опал.

Искала роза счастья и не видала как

Сох от любви и страсти почти что зрелый мак.

Но думала едва ли, как душит пошлый цвет…

Все лепестки опали и розы больше нет.

И в черном цвете мака был траурный покой…

Каштан ужасно плакал, когда расцвел весной.






Невидимка




Сижу ли я, пишу ли я, пью кофе или чай,

Приходит ли знакомая блондинка,

Я чувствую, что на меня глядит соглядатай,

Но только не простой, а невидимка.

Иногда срываюсь с места, будто тронутый я,

До сих пор моя невеста мной не тронутая.

Про погоду мы с невестой ночью диспуты ведем,

Ну, а что другое если, — мы стесняемся при нем.

Обидно мне, досадно мне, ну, ладно.

Однажды выпиваю, да и кто сейчас не пьет?

Нейдет она: как рюмка — так в отрыжку.

Я чувствую, сидит, подлец, и выпитому счет

Ведет в свою невидимую книжку.

Побледнев, срываюсь с места, как напудренный я,

До сих пор моя невеста целомудренная.

Про погоду мы с невестой ночью диспуты ведем,

Ну, а что другое если, — мы стесняемся при нем.

Обидно мне, досадно мне, ну, ладно.

Я дергался, я нервничал, на хитрости пошел:

Вот лягу спать и поднимаю храп, ну

Коньяк открытый ставлю и закусочку на стол,

Вот сядет он, тут я его и хапну.

Побледнев, срываюсь с места, как напудренный я,

До сих пор моя невеста целомудренная.

Про погоду мы с невестой ночью диспуты ведем,

Ну, а что другое если, — мы стесняемся при нем.

Обидно мне, досадно мне, ну, ладно.

К тому ж он мне вредит. Да вот не дале, как вчера,

Поймаю, так убью его на месте,

Сижу, а мой партнер подряд играет мизера,

А у меня — гора, три тыщи двести.

Иногда срываюсь с места, будто тронутый я,

До сих пор моя невеста мной не тронутая.

Про погоду мы с невестой ночью диспуты ведем,

Ну, а что другое если, — мы стесняемся при нем.

Обидно мне, досадно мне, ну, ладно.

А вот он мне недавно на работу написал

Чудовищно тупую анонимку.

Начальник прочитал и показал, а я узнал

По почерку родную невидимку.

Оказалась невидимкой — нет, не тронутый я

Эта самая блондинка мной не тронутая.

Эта самая блондинка — у меня весь лоб горит.

Я спросил: — Зачем ты, Нинка? — Чтоб женился, — говорит.

Обидно мне, досадно мне, ну, ладно.






Все относительно




О вкусах не спорят, есть тысяча мнений.

Я этот закон на себе испытал.

Ведь даже Эйнштейн, физический гений,

Весьма относительно все понимал.

Оделся по моде, как требует век

Вы скажете сами:

— Да это же просто другой человек.

А я — тот же самый.

Вот уж, действительно

Все относительно,

Все-все. Все.

Набедренный пояс из шкуры пантеры…

О да. Неприлично. Согласен, ей-ей!

Но так одевались все до нашей эры,

А до нашей эры им было видней.

Оделся по моде, как в каменный век

Вы скажете сами:

— Да это же просто другой человек.

А я — тот же самый.

Вот уж, действительно

Все относительно,

Все-все. Все.

Оденусь, как рыцарь и после турнира

Знакомые вряд ли узнают меня.

И крикну, как Ричард я в драме Шекспира:

— Коня мне. Полцарства даю за коня.

Но вот усмехнется и скажет сквозь смех

Ценитель упрямый:

— Да это же просто другой человек.

А я тот же самый.

Вот уж, действительно

Все относительно,

Все-все. Все.

Вот трость, канотье… Я из нэп-а. Похоже?

Не надо оваций!

К чему лишний шум?

Ах, в этом костюме узнали? Ну что же

Тогда я одену последний костюм.

Долой канотье! Вместо тросточки — стэк.

И шепчутся дамы:

— Да это же просто другой человек.

А я тот же самый.

Будьте же бдительны, все относительно,

Все-все. Все.






Каменный век




А ну, отдай мой каменный топор

И шкур моих набедренных не тронь,

Молчи, не вижу я тебя в упор.

Иди в пещеру и поддерживай огонь.

Выгадывать не смей на мелочах,

Не опошляй семейный наш уклад.

Неубрана пещера и очаг.

Избаловалась ты в матриархат.

Придержи свое мнение.

Я глава и мужчина я.

Соблюдай отношения

Первобытно-общинные.

Там мамонта убьют, поднимут вой,

Начнут добычу поровну делить.

Я не могу весь век сидеть с тобой,

Мне надо хоть кого-нибудь убить.

Старейшины сейчас придут ко мне,

Смотри еще: не выйди голой к ним.

Век каменный, а не достать камней,

Мне стыдно перед племенем моим.

Пять бы жен мне, наверное,

Разобрался бы с вами я.

Но дела мои скверные,

Потому — моногамия.

А все твоя проклятая родня.

Мой дядя, что достался кабану,

Когда был жив, предупреждал меня:

Нельзя из людоедов брать жену.

Не ссорь меня с общиной, это ложь,

Что будто к тебе кто-то пристает.

Не клевещи на нашу молодежь,

Она надежда наша и оплот.

Ну, что глядишь?

Тебя пока не бьют.

Отдай топор,

Добром тебя прошу.

И шкуры где? Ведь люди засмеют.

До трех считаю, после задушу.






Рай в аду




Переворот в мозгах из края в край,

В пространстве много трещин и смещений.

В аду решили черти строить рай,

Как общество грядущих поколений.

Известный черт с фамилией Черток,

Агент из рая, ночью, неурочно

Отстукал в центр: в аду черт знает что.

Что именно, Черток не знает точно.

И черт ввернул тревожную строку

Для шефов всех лазутчиков, амура:

«За мной следят, сам дьявол начеку,

И крайне ненадежна агентура».

Тем временем в раю сам Вельзевул

Потребовал военного парада.

Влез на трибуну, плакал и загнул:

«Рай, только рай — спасение для ада!»

Рыдали черти и визжали: — да!

Мы рай родной построим в преисподней!

Даешь производительность труда!

Пять грешников на нос уже сегодня!

— Ну, что ж, вперед! А я вас поведу,

Закончил дьявол, — С богом! Побежали.

И задрожали грешники в аду,

И ангелы в раю затрепетали.

И ангелы толпой пошли к нему,

К тому, который видит все и знает.

И он сказал, что он плевал на тьму,

Лишь заявил, что многих расстреляет.

Что дьявол — провокатор и кретин,

Его возня и крики — все не ново,

Что ангелы — ублюдки, как один

И что Черток давно перевербован.

Не рай кругом, а подлинный бедлам!

Спущусь на землю, там хоть уважают.

Уйду от вас к людям ко всем чертям,

Пускай меня вторично распинают!

И он спустился. Кто он? Где живет?

Но как-то раз узрели прихожане:

На паперти у церкви нищий пьет,

— Я — бог! — Кричит, — даешь на пропитанье!

Конец печален. Плачь и стар и млад.

Что перед этим всем сожженье Трои?!

Давно уже в раю не рай, а ад.

Но рай чертей в аду давно построен.






Если я богат, как царь морской




Если я богат, как царь морской,

Крикни только мне: — лови блесну.

Мир подводный и надводный свой

Не задумываясь выплесну.




Дом хрустальный на горе для нее.

Сам, как пес бы, так и рос в цепи…

Родники мои серебрянные,

Золотые мои россыпи.




Если беден я — как пес один,

И в дому моем шаром кати.

Ведь поможешь ты мне, господи!

И не дашь мне жизнь скомкати…




Дом хрустальный на горе для нее…

Сам, как пес бы, так и рос в цепи…

Родники мои серебрянные,

Золотые мои россыпи.




Не сравнил бы я любую с тобой,

Хоть казни меня, расстреливай.

Посмотри, как я любуюсь тобой,

Как мадонной рафаэлевой.




Дом хрустальный на горе для нее.

Сам, как пес бы, так и рос в цепи…

Родники мои серебрянные,

Золотые мои россыпи.






Дурачина-простофиля




Жил-был добрый дурачина-простофиля,

Куда его только черти не носили.

Но однажды, как-то зло повезло,

И совсем в чужое царство занесло.

Слезы градом, — так и надо, простофиля:

Не усаживайся задом на кобыле.

Дурачина.

Посреди большого поля, глядь — три стула.

Дурачину в область печени кольнуло.

Сверху надпись: «Для гостей», «Для князей»,

А на третьем — «Для царских кровей».

Вот на первый стул уселся простофиля,

Потому, что он от горя обессилел.

Дурачина.

Только к стулу примостился дурачина,

Сразу слуги принесли хмельные вина.

Дурачина ощутил много сил,

Ел, и жадно пил, и много шутил.

Ощутив себя в такой бурной силе,

Влез на стул для князей простофиля,

Дурачина.

И сейчас же бывший добрый дурачина

Ощутил, что он ответственный мужчина.

Стал советы отдавать, кликнул рать,

И почти уже решил воевать.

Ощутив себя в такой буйной силе,

Влез на стул для царей простофиля,

Дурачина.

Сразу руки потянулись к печати,

Сразу топать стал ногами и кричати:

— Будь ты князь, будь ты хоть сам господь,

Вот возьму и прикажу запороть!

Если б люди в сей момент рядом были,

Не сказали б комплимент простофиле,

Дурачине.

Но был добрый этот самый простофиля:

Захотел издать указ про изобилье.

Только стул подобных дел не терпел:

Как тряхнет… И, ясно, тот не усидел.

И проснулся добрый малый простофиля

У себя на сеновале, в чем родили.

Дурачина.






Корабли постоят




Корабли постоят — и ложатся на курс.

Но они возвращаются сквозь непогоды.

Не пройдет и полгода — и я появлюсь,

Чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода.

Возвращаются все, кроме лучших друзей,

Кроме самых любимых и преданных женщин.

Возвращаются все, кроме тех, кто нужней.

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше.

Но мне хочется думать, что это не так,

Что сжигать корабли скоро выйдет из моды.

Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и мечтах.

Я, конечно, спою, я, конечно, спою, — не пройдет и полгода.






Жираф большой




В желтой жаркой Африке, в центральной ее части,

Как-то вдруг, вне графика, случилося несчастье.

Слон сказал, не разобрав: — видно быть потопу.

В общем так: один жираф влюбился в антилопу.




Тут поднялся галдеж и лай,

И только старый попугай

Громко крикнул из ветвей:

— Жираф большой, ему видней.




Что же, что рога у ней, — кричал жираф любовно,

Нынче в нашей фауне равны все поголовно.

Если вся моя родня будет ей не рада,

Не пеняйте на меня, я уйду из стада.




Тут поднялся галдеж и лай.

И только старый попугай

Громко крикнул из ветвей:

— Жираф большой, ему видней.




Папе антилопьему зачем такого сына?

Все равно, — что в лоб ему, что по лбу, — все едино.

И жирафа мать брюзжит, — видали остолопа?

И ушли к бизонам жить с жирафом антилопа.




Тут поднялся галдеж и лай

И только старый попугай

Громко крикнул из ветвей:

— Жираф большой, ему видней.




В желтой жаркой Африке не видать идиллий.

Льют жираф с жирафихой слезы крокодильи.

Только горю не помочь, нет теперь закона…

У жирафов вышла дочь замуж за бизона.




Пусть жираф был неправ,

Но виновен не жираф,

А тот, кто крикнул из ветвей:

— Жираф большой, ему видней.






Марафон




Я бегу, топчу, скользя по гаревой дорожке.

Мне есть нельзя и спать нельзя, и пить нельзя ни крошки.

Я сейчас гулять хочу у Гурьева Тимошки,

Ну, а я бегу, топчу по гаревой дорожке.

А гвинеец Сэм Брук обошел меня на круг.

А вчера все вокруг говорили: — Сэм — друг

Сэм — наш гвинейский друг.

Друг-гвинеец так и прет, все больше отставание,

Но я надеюсь, что придет второе мне дыхание.

Третье за ним ищу, четвертое дыханье.

Ну, я на пятом сокращу с гвинейцем расстоянье.

Тоже мне, хороший друг. — Обошел меня на круг.

А вчера все вокруг говорили: — Сэм — друг,

Сэм — наш гвинейский друг.

Гвоздь программы — марафон, а градусов — все тридцать.

Но к жаре привыкший он, вот он и мастерится.

Посмотрел бы на него, когда бы минус тридцать.

А теперь достань его. — Осталось материться.

Тоже мне хороший друг. — Обошел меня на круг.

Нужен мне такой друг, — Сэм — друг

Сэм — наш гвинейский Брут.






Назад к пешеходам




Отбросьте прочь свой деревянный посох.

Упав на снег и полежав ничком,

Я встал и сел в погибель на колесах,

Презрев передвижение пешком.

Я не предполагал играть судьбою,

Не собирался спирт в огонь подлить

Я, просто, этой быстрою ездою

Намеревался жизнь себе продлить.

Подошвами своих спортивных чешек

Топтал я прежде тропы и полы

И был неуязвимым для насмешек,

И был недосягаем для хулы.

Но я в другие перешел разряды,

Меня не примут в общую кадриль.

Я еду. Я ловлю косые взгляды

И на меня и на автомобиль.

Прервав общенье и рукопожатья,

Отворотилась прочь моя среда.

Но кончилось глухое неприятье,

И началась открытая вражда.

Я в мир вкатился чуждый нам по духу,

Все правила движения поправ.

Орудовцы мне робко жали руку,

Вручая две квитанции на штраф.

Я во вражду включился постепенно,

Я утром зрел плоды ночных атак:

Морским узлом завязана антенна.

То был намек: с тобою будет так…

Прокравшись огородами, полями,

Вонзали шила в шины, как кинжал.

Я ж отбивался целый день рублями

И не сдавался, и в боях мужал.

Безлунными ночами я нередко

Противника в засаде поджидал.

Но у него поставлена разведка,

И он в засаду мне не попадал.

И вот, как языка, бесшумно сняли

Передний мост. И унесли во тьму.

Передний мост, казалось бы детали,

Но без него и задний ни к чему.

Я доставал рули, мосты, колеса

Не за глаза красивые, за мзду.

И понял я, не одолеть колосса.

Назад! Пока машина на ходу.

Назад к моим нетленным пешеходам,

Пусти назад! О, отворись, Сезам!

Назад, в метро, к подземным пешеходам!

Назад! Руль влево — и по тормозам!

Восстану я из праха вновь обыден

И улыбнусь, выплевывая пыль.

Теперь народом я не ненавидим,

За то, что у меня автомобиль.






Диалог у телевизора




Ой, Вань! Смотри, какие клоуны!

Рот — хоть завязочки пришей!

А до чего ж, Вань, размалеваны.

И голос, как у алкашей.

А тот похож, нет, правда, Вань,

На шурина — такая ж пьянь!

Нет, нет, ты глянь, нет, нет,

Ты глянь, я вправду, Вань!

— Послушай, Зин, не трогай шурина!

Какой ни есть, а он — родня!

Сама намазана, прокурена…

Гляди, дождешься у меня!

А чем болтать, взяла бы, Зин,

В антракт сгоняла в магазин.

Что? Не пойдешь? Ну, я один.

Подвинься, Зин!

Ой, Вань. Гляди какие карлики!

В джерси одеты, не в шевиот.

На нашей пятой швейной фабрике

Такое вряд ли кто пошьет.

А у тебя, ей-богу, Вань,

Ну все друзья — такая рвань!

И пьют всегда в такую рань такую дрянь!

— Мои друзья, хоть не в болонии,

Зато не тащат из семьи.

А гадость пьют из экономии,

Хоть поутру, да на свои.

А у тебя самой-то, Зин,

Приятель был с завода шин,

Так тот вобще хлебал бензин.

Ты вспомни, Зин!

— Ой, Вань, гляди-кось, попугайчики.

Нет, я ей-богу закричу!

А это кто в короткой маечке?

Я, Вань, такую же хочу.

В конце квартала, правда, Вань,

Ты мне такую же сваргань…

Ну, что «Отстань»? Опять «Отстань»?

Обидно, Вань!

— Уж ты бы лучше помолчала бы:

Накрылась премия в квартал.

Кто мне писал на службу жалобы?

Не ты? Да я же их читал.

К тому же эту майку, Зин,

Тебе напяль — позор один.

Тебе шитья пойдет аршин.

Где деньги, Зин?

— Ой, Вань, умру от акробатика.

Гляди, как вертится, нахал.

Завцеха наш, товарищ Савтюхов,

Недавно в клубе так скакал…

А ты придешь домой, Иван,

Поешь — и сразу на диван.

Иль вон кричишь, когда не пьян.

Ты что, Иван?

— Ты, Зин, на грубость нарываешься,

Все, Зин, обидеть норовишь.

Тут за день так накувыркаешься,

Придешь домой — там ты сидишь…

Ну, и меня, конечно, Зин,

Сейчас же тянет в магазин

А там друзья. Ведь я же, Зин,

Не пью один.

— Ого, однако же, гимнасточка.

Ой, что творит, хотя в летах.

У нас в кафе молочном «Ласточка»

Официантка может так.

А у тебя подруги, Зин,

Все вяжут шапочки для зим.

От ихних скучных образин

Дуреешь, Зин.

Как, Вань? А Лилька Федосеева,

Кассирша из ЦПКО Ты к ней все лез на новоселье…

Она так очень ничего

А чем ругаться, лучше, Вань,

Поедем в отпуск в Еревань.

Ну, что «Отстань»?

Всегда «Отстань».

Обидно, вань!






Свадьба




Там у соседа пир горой, и гость солидный, налитой

Ну, а хозяйка — хвост трубой — идет к подвалам.

В замок врезаются ключи, и вынимаются харчи,

И с тягой ладится в печи, и с поддувалом.

А у меня сплошные передряги.

То в огороде недород, то скот падет,

То печь чадит от нехорошей тяги,

А то щеку на сторону ведет.

Там у соседей мясо в щах, на всю деревню хруст в хрящах,

И дочь-невеста вся в прыщах — дозрела, значит.

Смотрины, стало быть у них. На сто рублей гостей одних.

И даже тощенький жених поет и скачет.

А у меня цепные псы взбесились,

Средь ночи с лая перешли на вой,

И на ногах моих мозоли прохудились

От топотни по комнате пустой.

Ох, у соседей быстро пьют! А что не пить, когда дают?

А что не петь, когда уют и не накладно.

А тут — и баба на сносях, гусей некормленных косяк.

Но дело даже не в гусях, а все неладно.

Тут у меня постены появились.

Я их гоню и так, и сяк, они — опять.

Да в неудобном месте чирей вылез.

Пора пахать, а тут ни сесть, ни встать.

Сосед маленочка прислал. Он от щедрот меня позвал.

Ну, я, понятно, отказал, а он сначала.

Должно, литровую огрел, ну, и конечно, подобрел.

И я пошел. Попил, поел — не полегчало.

И посредине этого разгула

Я прошептал на ухо жениху…

И жениха, как будто ветром сдуло.

Невеста вся рыдает наверху.

Сосед орет, что он — народ, что основной закон блюдет,

Мол, кто не ест, тот и не пьет, и выпил, кстати.

Все сразу повскакали с мест, но тут малец с поправкой влез:

— Кто не работает — не ест, ты спутал, батя.

А я сидел с засаленною трешкой,

Чтоб завтра гнать похмелие мое,

В обнимочку с обшарпанной гармошкой,

Меня и пригласили за нее.

Сосед другую литру съел и осовел, и обсовел.

Он захотел, чтоб я попел, — зря что ль поили?

Меня схватили за бока два здоровенных мужика:

— Играй, говорят, паскуда! Пой, пока не удавили!

Уже дошло веселие до точки,

Невесту гости тискают тайком.

И я запел про светлые денечки,

Когда служил на почте ямщиком.

Потом у них была уха и заливные потроха,

Потом поймали жениха и долго били.

Потом пошли плясать в избе, потом дрались не по злобе

И все хорошее в себе доистребили.

А я стонал в углу болотной выпью,

Набычась, а потом и подбочась.

И думал я: - ну, с кем я завтра выпью

Из тех, с которыми я пью сейчас?

Наутро там всегда покой и хлебный мякиш за щекой,

И без похмелья перепой, еды навалом.

Никто не лается в сердцах, собачка мается в сенцах,

И печка в синих изразцах и с поддувалом.

А у меня и в ясную погоду

Хмарь на душе, которая горит.

Хлебаю я колодезную воду,

Чиню гармошку, а жена корит.






Баллада о гипсе




Нет острых ощущений, все — старье, гнилье и хлам.

Того гляди, с тоски сыграю в ящик.

Балкон бы что ли сверху иль автобус пополам,

Вот это — дело, это — подходяще.

Повезло. Наконец, повезло.

Видит бог, что дошел я до точки:

Самосвал в тридцать тысяч кило

Мне скелет раздробил на кусочки.




И вот лежу я на спине загипсованный,

Каждый член у меня расфасованный

По отдельности и до исправности,

Все будет в целости и сохранности.




Эх, жаль, что не роняли вам на череп утюгов.

Скорблю о вас. Как мало вы успели.

Ах, это ж просто прелесть — сотрясение мозгов.

Ах, это ж наслажденье — гипс на теле.

Как броня на груди у меня

А на руках моих крепкие латы.

Так и хочется крикнуть: — коня мне, коня.

И верхом ускакать из палаты.




И вот лежу я на спине загипсованный,

Каждый член у меня расфасованный

По отдельности и до исправности,

Все будет в целости и сохранности.




Задавлены все чувства, лишь для боли нет преград.

Ну, что ж, мы сами часто чувства губим.

Зато я, как ребенок, весь спеленатый до пят

И окруженный человеколюбием.

Под влияньем сестрички ночной

Я любовью к людям проникся,

И — клянусь — до доски гробовой

Я б остался невольником гипса.




И вот лежу я на спине загипсованный,

Каждый член у меня расфасованный

По отдельности и до исправности,

Все будет в целости и сохранности.




Вот хорошо б еще, чтоб мне не видеть прежних снов,

Они, как острый нож для инвалида.

Во сне я рвусь наружу из-под гипсовых оков,

Мне снятся свечи, рифмы и коррида.

Ах, надежда, ты гипса броня

От того, кто намерен кусаться.

Но одно угнетает меня

Что никак не могу почесаться,




Что лежу я на спине, загипсованный.

Каждый член у меня расфасованный

По отдельности и до исправности,

Все будет в целости и сохранности




Вот я давно здоров, но не намерен гипс снимать,

Пусть руки стали чем-то вроде бивней,

Пусть ноги истончали, мне на это наплевать,

Зато кажусь, кажусь значительно массивней.

Я под гипсом хожу ходуном,

Я наступаю на пятки прохожим

Мне удобней казаться слоном

И себя ощущать толстокожим.




И вот по жизни я иду загипсованный

Каждый член у меня расфасованный

По отдельности и до исправности,

Все будет в целости и сохранности






Деревянные костюмы




Как все мы веселы бываем и угрюмы,

Но если надо выбирать, а выбор труден,

Мы выбираем деревянные костюмы,

Люди, люди…

Нам будут долго предлагать не прогадать:

Ах, — скажут, — что вы, вы еще не жили!

Вам надо только-только начинать…

Ну, а потом предложат: или-или:

Или пляжи, вернисажи или даже

Пароходы, их наполненные трюмы,

Экипажи, скачки, рауты, вояжи…

Или просто деревянные костюмы.

И будут веселы они или угрюмы,

И будут в роли злых шутов иль добрых судей…

Но нам предложат деревянные костюмы.

Люди, люди…

Нам могут даже предложить и закурить,

«Ах, — вспомнят, — вы ведь долго не курили.

Да вы еще не начинали жить…»

Ну, а потом предложат: «Или-или».

Дым папиросы навевает что-то…

Одна затяжка — веселее думы.

Курить охота, ох, курить охота,

Но надо выбрать деревянные костюмы.

И будут вежливы и ласковы настолько,

Предложат жизнь счастливую на блюде,

Но мы откажемся… И бьют они жестоко,

Люди, люди, люди…






Утренняя гимнастика




Вдох глубокий. Руки шире. Не спешите, три-четыре.

Бодрость духа, грация и пластика.

Общеукрепляющая,

Утром отрезвляющая, если жив пока еще, гимнастика.

Если вы в своей квартире, лягте на пол, три-четыре

Выполняйте правильно движения.

Прочь влияния извне.

Привыкайте к новизне.

Вдох глубокий до изнеможения.

Очень вырос в целом мире гриппа вирус, три-четыре.

Ширятся, растут заболевания.

Если хилый — сразу в гроб.

Сохранить здоровье чтоб, применяйте, люди, обтирания.

Разговаривать не надо. Приседайте до упада.

Да не будьте мрачными и хмурыми.

Если вам совсем неймется,

Обтирайтась чем придется,

Водными займитесь процедурами.

Если вы уже устали, сели-встали, сели-встали.

Не страшны нам Арктика с Антарктикой.

Главный академик Иоффе

Доказал: коньяк и кофе

Вам заменят спорт и профилактика.

Не страшны дурные вести —

Мы в ответ бежим на месте.

В выигрыше даже начинающий.

Красота: среди бегущих

Первых нет и отстающих.

Бег на месте общепримиряющий.






Песня про метателя молота




Я раззудил плечо — трибуны замерли,

Молчанье в ожидании храня.

Эх, что мне мой соперник — Джон ли, Крамер ли:

Рекорд уже в кармане у меня.

Заметано, заказано, заколото,

Мне кажется, я следом полечу…

Но мне нельзя, ведь я — метатель молота:

Приказано метать — и я мечу.

Эх, жаль, что я мечу его в Италии,

Я б дома кинул молот без труда.

Ужасно далеко, куда подалее,

И, лучше б, если раз и навсегда.

Я против восхищения повального,

Но я надеюсь, года не пройдет,

Я все же зашвырну в такую даль его,

Что и судья с ищейкой не найдет.

Вокруг меня корреспонденты бесятся,

Мне помогли, — им отвечаю я,

Взобраться по крутой спортивной лестнице

Мой коллектив, мой тренер и моя семья.






Оловянные солдатики




Будут и стихи, и математика,

Почести, долги, неравный бой.

Нынче ж оловянные солдатики

Здесь, на старой карте, стали в строй.

Лучше бы уж он держал в казарме их.

Но, ведь на войне, как на войне,

Падают бойцы в обеих армиях,

Поровну на каждой стороне.

Может быть, пробелы в воспитании

Иль в образованьи слабина,

Но не может выиграть кампании

Та или другая сторона.

Совести проблеммы окаянные

Как перед собой не согрешить:

Тут и там солдаты оловянные,

Как решить, кто должен победить?

И какая, к дьяволу, стратегия,

И какая тактика, к чертям.

Вот сдалась нейтральная Норвегия.

Ордам оловянных египтян.

Левою рукою скандинавия,

Лишена престижа своего:

Но рука решительная правая

Вмиг восстановила статус-кво.

Сколько б ни предпринимали армии

Контратак, прорывов и бросков,

Все равно, на каждом полушарии

Поровну игрушечных бойцов.

Где вы, легкомысленные гении?

Или вам явиться недосуг?

Где вы, проигравшие сражение

Просто, не испытывая мук?

Или вы, несущие в венце зарю

Битв, побед, триумфов и могил,

Где вы, уподобленные Цезарю,

Что пришел, увидел, победил?

Мучается полководец маленький,

Ношей непосильной отягчен,

Вышедший в громадные начальники,

Шестилетний мой Наполеон.

Чтобы прекратить его мучения,

Ровно половину тех солдат,

Я покрасил синим, — шутка гения,

Утром вижу — синие лежат.

Я горжусь успехами такими, но

Мысль одна с тех пор меня гнетет:

Как решил он, чтоб погибли именно

Синие, а не наоборот?






Дамы, господа




Дамы, господа, других не вижу здесь.

Блеск, изыск и общество прелестно…

Сотвори, господь, хоть пятьдесят Одесс,

Все равно в Одессе будет тесно.

Говорят, что здесь бывала

Королева из Непала

И какой-то крупный лорд из Эдинбурга,

И отсюда много ближе

До Берлина и Парижа,

Чем из даже самого Санкт-Петербурга.

Вот приехал в город меценат и крез,

Весь в деньгах — с задатками повесы.

Если был он с гонором, так будет без,

Шаг ступив по улицам Одессы.

Из подробностей пикантных

Две: мужчин столь элегантных

В целом свете вряд ли встретить бы смогли вы;

Ну, а женщины Одессы

Все скромны, все поэтессы,

Все умны, а в крайнем случае, красивы.

Грузчики в порту, которым равных нет,

Отдыхают с баснями Крылова.

Если вы чуть-чуть художник и поэт,

Вас поймут в Одессе с полуслова.

Нет прохода здесь, клянусь вам,

От любителей искусства,

И об этом много раз писали в прессе.

Если в Англии и в Штатах

Недостаток в меценатах,

Пусть приедут, позаимствуют в Одессе.

Пушкин, величайший на земле поэт,

Бросил все и начал жить в Одессе.

Проживи он здесь еще хоть пару лет,

Кто б тогда услышал о Дантесе?

Дамы, господа, я восхищен и смят.

Мадам, месье, я счастлив, что таиться.

Леди, джентельмены, я готов сто крат

Умереть и снова здесь родиться.

Все в Одессе: море, песни,

Порт, бульвар и много лестниц,

Крабы, устрицы, акации Мезон Шанте.

Да, наш город процветает,

Но в Одессе не хватает

Самой малости — театра варьете.






Москва-Одесса




В который раз лечу Москва — Одесса,

Опять не выпускают самолет.

А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса,

Надежная, как весь гражданский флот.

Над Мурманском ни туч, ни облаков,

И, хоть сейчас, лети до Ашхабада.

Открыты Киев, Харьков, Кишинев

И Львов открыт, но мне туда не надо.

Сказали мне: — сегодня не надейся,

Не стоит уповать на небеса.

И вот опять дают задержку рейса на Одессу

Теперь обледенела полоса.

А в Ленинграде с крыши потекло,

И что мне не лететь до Ленинграда?

В Тбилиси — там все ясно, там тепло,

Там чай растет, но мне туда не надо.

Я слышу, ростовчане вылетают,

А мне в Одессу надо позарез.

И надо мне туда, куда три дня не принимают

И потому откладывают рейс.

Мне надо, где сугробы намело,

Где завтра ожидают снегопада.

Пусть где-нибудь все ясно и тепло,

Там хорошо, но мне туда не надо

Отсюда не пускают, а туда не принимают,

Несправедливо, муторно, но вот

Нас на посадку скучно стюардесса приглашает,

Доступная, как весь гражданский флот.

Открыли самый дальний закуток,

В который не заманят и награды.

Открыт закрытый порт Владивосток,

Париж открыт, но мне туда не надо.

Взлетим мы, распогодится, теперь запреты снимут,

Напрягся лайнер, слышен визг турбин.

Сижу, как на иголках, а вдруг опять не примут,

Опять найдется множество причин.

Мне надо, где метели и туман,

Где завтра ожидают снегопада.

Открыты Лондон, Дели, Магадан,

Открыли все, но мне туда не надо.

Я прав, хоть плачь, хоть смейся,

Но опять задержка рейса,

И нас обратно к прошлому ведет,

Вся стройная, как «Ту»,

Та стюардесса мисс Одесса,

Похожая на весь гражданский флот.

Опять дают задержку до восьми,

И граждане покорно засыпают…

Мне это надоело, черт возьми,

И я лечу туда, где принимают.






Скалолазка




Я спросил тебя: — зачем идете в горы вы?

А ты к вершине шла, а ты рвалася в бой,

Ведь Эльбрус и с самолета видно здорово.

Рассмеялась ты — и взяла с собой.

И с тех пор ты стала близкая и ласковая,

Альпинистка моя, скалолазка моя.

Первый раз меня из пропасти вытаскивая

Улыбалась ты, скалолазка моя.

А потом за эти проклятые трещины,

Когда ужин твой я нахваливал,

Получил я две короткие затрещины,

Но не обиделся, я приговаривал:

Ох, какая же ты близкая и ласковая,

Альпинистка моя, скалолазка моя,

Каждый раз меня по трещинам выискивая,

Ты бранила меня, альпинистка моя.

А потом на каждом нашем восхождении,

Но почему ты ко мне недоверчивая?

Страховала ты меня с наслаждением,

Альпинистка моя, гутаперчивая.

Ох, какая ты неблизкая, неласковая,

Альпинистка моя, скалолазка моя.

Каждый раз меня из пропасти вытаскивая,

Ты учила меня, скалолазка моя.

За тобой тянулся из последней силы я,

До тебя уже мне рукой подать.

Вот долезу и скажу: — довольно, милая…

Тут сорвался вниз, но успел сказать:

Ох, какая ты близкая и ласковая,

Альпинистка моя, скалолазка моя.

Мы теперь одной веревкой связаны:

Стали оба мы скалолазами.






Песня рыцаря




Сто сарацинов я убил во славу ей,

Прекрасной даме посвятил я сто смертей.

Но наш король, лукавый сир,

Затеял рыцарский турнир.

Я ненавижу всех известных королей!

Вот мой соперник, рыцарь Круглого стола.

Чужую грудь мне под копье король послал,

Но в сердце нежное ее мое направлено копье.

Мне наплевать на королевские дела!

Герб на груди его — там плаха и петля,

Но будет дырка там, как в днище корабля.

Он самый первый фаворит,

К нему король благоволит.

Но мне сегодня наплевать на короля!

Король сказал: — Он с вами справится шаля.

И пошутил: — Пусть будет пухом вам земля.

Я буду пищей для червей, тогда он женится на ней.

Простит мне бог, я презираю короля!

Вот подан знак. Друг друга взглядом пепеля,

Коней мы гоним, задыхаясь и пыля.

Забрало поднято — изволь.

Ах, как волнуется король!

Но мне, ей-богу, наплевать на короля!

Итак, все кончено. Пусть отдохнут поля.

Вот льется кровь его на стебли ковыля.

Король от бешенства дрожит, но мне она принадлежит.

Мне так сегодня наплевать на короля!

Но в замке счастливо мы не пожили с ней:

Король в поход послал на сотни долгих дней.

Не ждет меня мой идеал.

Ведь он — король, а я — вассал,

И рано, видимо, плевать на королей.






Холера




Не покупают никакой еды,

Все экономят вынужденно деньги.

Холера косит стройные ряды,

Но люди вновь смыкаются в шеренги.

Закрыт Кавказ, горит Аэрофлот,

И в Астрахани лихо жгут арбузы.

Но от станка рабочий не уйдет,

И крепнут, как всегда, здоровья узы.

Убытки терпит целая страна.

Но вера есть! Все зиждется на вере.

Объявлена народная война

Одной несчастной, бедненькой холере.

На трудовую вахту встал народ

В честь битвы с новоявленною порчей.

Но пасаран! Холера не пройдет!

Холеры нет! И все, и бал окончен.

Я погадал вчера на даму треф,

Назвав ее для юмора холерой.

И понял я: холера — это блеф,

Она теперь мне кажется химерой.

А мне теперь прибавилось ума,

Себя я ощущаю гулливером,

Ведь понял я: холера — не чума,

У каждого всегда своя холера.

Уверен я — холере скоро тлеть.

А ну-ка залп из тысячи орудий!

Вперед! Холерой могут заболеть

Холерики, несдержанные люди.






В палате наркоманов




Не писать стихов мне и романов,

Не читать фантастику в углу.

Я лежу в палате наркоманов,

Чувствую, сам сяду на иглу.

Кто-то раны лечил боевые,

Кто-то так обеспечил тылы…

Эх, вы, парни мои жировые,

Поскорее сходите с иглы.

В душу мне сомнения запали,

Голову вопросами сверлят.

Я лежу в палате, где глотали,

Нюхали, кололи все подряд.

Кто-то закалечил свою душу,

Кто-то просто остался один…

Эх, вы, парни, бросайте марфушу,

Перейдите на апоморфин.

Рядом незнакомый шизофреник

(В него тайно няня влюблена)

Говорит: — Когда не хватит денег,

Перейду на капли-семена.

Кто-то там проколол свою совесть,

Кто-то в сердце курил анашу…

Эх, вы, парни, про вас нужно повесть,

Только повестей я не пишу.

Требуются срочно перемены.

Самый наш веселый тоже сник.

Пятый день кому-то ищут вены,

Не найдут. Он сам от них отвык.

Кто-то даже нюхнул кокаина,

Говорят, что мгновенный приход.

Кто-то с'ел килограмм кодеина

И пустил себя за день в расход.

Я люблю загульных, но не пьяных,

Я люблю отчаянных парней.

Я лежу в палате наркоманов,

Сколько я наслушался здесь в ней!

Кто-то гонит кубы себе в руку,

Кто-то ест даже крепкий вольфрам…

Добровольно принявшие муку,

Эта песня написана вам.






Про прыгуна в длину




Что случилось? Почему кричат?

И судья зачем-то завопил.

Просто восемь сорок результат,

Только за черту я заступил.

Ох, приходится до дна ее испить,

Чашу с ядом вместо кубка я беру.

Стоит только мне черту переступить,

Превращаюсь в человека-кенгуру.

Я стараюсь, как и все, на доску наступать,

Стою наказания любого:

На спартакиаде федерации опять

Прыгнул я, как школьник из Тамбова.

Что случилось? Почему кричат?

Почему мой тренер завопил?

Просто ровно восемь шестьдесят,

Только за черту я заступил.

Что же делать мне? Как быть? Кого винить,

Если мне черта совсем не по нутру?

Видно негру мне придется уступить

Этот титул человека-кенгуру.

Мне давали даже черный кофе на десерт,

Но, хоть был я собран и взволнован,

На спартакиаде всех народов СССР

За черту я заступаю снова.

Что случилось? Почему кричат?

Странно комментатор завопил.

Восемь девяносто, говорят,

Только за черту я заступил.

Порвалась у тренеров терпенья нить.

Так и есть — негр титул мой забрал.

Если б ту черту да к черту отменить,

Я б Америку догнал и перегнал.

Верю: мне наденут все же лавровый венец,

Я великий миг готовлю тайно.

Знаю я, наступит он, настанет, наконец:

Я толкнусь с доски, хотя б случайно.

Что случилось? Почему кричат?

Отчего соперник завопил?

9-70 Который раз подряд,

Только за черту я заступил.

Хоть летаю, как пушинка на ветру,

Я все время поражение терплю.

Нет, не быть мне человеком-кенгуру

— Знаю точно: я опять переступлю.

Я такой напасти не желаю и врагу,

Ухожу из спорта я без позы:

Прыгать, как положено, я, видно, не могу,

А как не положено — без пользы.








Про первые ряды




Была пора — я рвался в первый ряд,

И это все от недопониманья.

Но, с некоторых пор, сажусь назад:

Там, впереди — как в спину автомат

Тяжелый взгляд, недоброе дыханье.




Может сзади и не так красиво,

Но намного шире кругозор,

Больше и разбег, и перспектива,

И еще надежность и обзор.




Стволы глазищ числом до десяти,

Как дуло на мишень, но на живую.

Затылок мой от взглядов не спасти,

И сзади так удобно нанести

Обиду или рану ножевую.




Может сзади и не так красиво,

Но намного шире кругозор,

Больше и разбег, и перспектива,

И еще надежность и обзор.




Мне вреден первый ряд, и, говорят,

От мыслей этих я в ненастье ною.

Уж лучше, где темней: последний ряд,

Отсюда больше нет пути назад,

А за спиной стоит стена стеною.




Может сзади и не так красиво,

Но намного шире кругозор,

Больше и разбег, и перспектива,

И еще надежность и обзор.




И пусть хоть реки утекут воды,

Пусть будут в пух засалены перины,

До лысин, до седин, до бороды

Не выходите в первые ряды

И не стремитесь в примы-балерины.




Может сзади и не так красиво,

Но намного шире кругозор,

Больше и разбег, и перспектива,

И еще надежность и обзор.




Надежно сзади. Но бывают дни,

Я говорю себе, что выйду червой.

Не стоит вечно пребывать в тени,

С последним рядом долго не тяни,

А постепенно пробивайся в первый.




Может сзади и не так красиво

Но намного шире кругозор,

Больше и разбег и перспектива,

И еще надежность и обзор.






Песня бегуна на короткую дистанцию




Десять тысяч и всего один забег

Остался.

В это время наш Бескудников Олег

Зазнался.

Я, — говорит, — болен, бюллетеню, нету сил!

И сгинул.

Вот тогда наш тренер мне и предложил, —

Беги, мол.

Я ж на длинной на дистанции помру,

Не охну.

Пробегу всего от силы первый круг

И сдохну.

Но сурово эдак тренер мне

Мол, надо, Федя.

Главное дело, чтоб воля, говорит, была

К победе.

Воля волей, если сил невпроворот,

А я увлекся.

Я на десять тыщ рванул, как на пятьсот,

И спекся.

Подвела меня (ведь я предупреждал)

Дыхалка.

Пробежал всего два круга и упал,

А жалко.

А наш тренер, экс- и вице-чемпион

Оруда,

Не пускать меня велел на стадион,

Иуда.

Ведь вчера еще мы брали с ним с тоски

По банке,

А сегодня он кричит: меняй коньки

На санки!

Жалко тренера, он парень неплохой,

Ну и бог с ним,

Я теперь ведь занимаюсь и борьбой

И боксом

Не имею я теперь на счет на свой

Сомнений.

Все вдруг стали очень вежливы со мной.

И тренер.






Банька




Протопи ты мне баньку, хозяюшка,

Раскалю я себя, распалю.

На полати у самого краюшка

Я сомненья в себе истреблю.

Разомлею я до неприличности,

Ковш холодный — и все позади.

И наколка времен культа личности

Засинеет на левой груди.




Протопи ты мне баньку по-белому,

Я от белого свету отвык.

Угорю я, и мне угорелому

Пар горячий развяжет язык.




Сколько веры и лесу повалено,

Сколь изведано горя и трасс,

А на левой груди профиль Сталина,

А на правой — Маринка анфас.

Эх, за веру мою беззаветную

Сколько лет «отдыхал» я в «раю»!

Променял я на жизнь беспросветную

Несусветную глупость мою.




Протопи ты мне баньку по-белому

Я от белого свету отвык.

Угорю я, и мне угорелому

Пар горячий развяжет язык.




Вспоминаю, как утречком раненько

Брату крикнуть успел: «Пособи!»

И меня два красивых охранника

Повезли из Сибири в Сибирь.

А потом на карьере ли, в топи ли,

Наглотавшись слезы и сырца,

Ближе к сердцу кололи мы профили

Так, чтоб слышал как рвутся сердца.




Не топи ты мне баньку по-белому

Я от белого свету отвык.

Угорю я, и мне угорелому

Пар горячий развяжет язык.




Ох, знобит от рассказа дотошного,

Пар мне мысли прогнал от ума.

Из тумана холодного прошлого

Окунаюсь в горячий туман.

Застучали мне мысли под темечком,

Получилось, я зря им клеймен!

И хлещу я березовым веничком

По наследию мрачных времен.




Протопи ты мне баньку по-белому,

Я от белого свету отвык.

Угорю я, и мне угорелому

Пар горячий развяжет язык.






Песня прыгуна в высоту




Разбег, толчок и — стыдно подыматься,

Вот рту опилки, слезы из-под век.

На рубеже проклятом 2,12

Мне планка преградила путь наверх.

Я признаюсь вам, как на духу,

Такова вся спортивная жизнь:

Лишь мгновение ты наверху

И стремительно падаешь вниз.

Но съем плоды запретные с древа я,

И за хвост подергаю славу я,

Хоть у них у всех толчковая — левая,

А у меня толчковая — правая.

Разбег, толчок… Свидетели паденья

Свистят и тянут за ноги ко дну.

Мне тренер мой сказал без сожаленья:

— Да ты же, парень, прыгаешь в длину.

У тебя растяженье в паху,

Прыгать с правой — дурацкий каприз.

Не удержишься ты наверху,

Ты стремительно падаешь вниз.

Но задыхаясь, словно от гнева я,

Объяснил толково я: главное,

Что у них у всех толчковая — левая,

А у меня толчковая — правая.

Разбег, толчок — 2,10 у канадца.

Он мне в лицо смеется на лету.

Я планку снова сбил на 2,12,

И тренер мне сказал напрямоту,

Что меня он утопит в пруду,

Чтобы впредь неповадно другим,

Если враз сей же час не сойду

Я с неправильной правой ноги.

Но я лучше выпью зелье с отравою

И над собой что-нибудь сделаю,

Но свою неправую правую

Я не сменю на правую левую.

Трибуны дружно начали смеяться,

Но пыл мой от насмешек не ослаб.

Разбег, толчок, полет — и 2,12

Теперь уже мой пройденый этап.

Пусть болит мая травма в паху,

Пусть допрыгался до хромоты,

Но я все-таки был наверху,

И меня не спихнуть с высоты.

Так что съел плоды запретные с древа я,

И поймал за хвост теперь славу я,

Хоть у них у всех толчковая — левая,

Но моя толчковая — правая!






***




Лошадей двадцать тысяч в машины зажаты

И хрипят, стервенея внизу.

На глазах от натуги худеют канаты,

Из себя на причал выжимая слезу.

И команды короткие, злые

Быстрый ветер уносит во тьму:

«Кранцы за борт! Отдать носовые!

И, — буксир! Отработать корму!»

Капитан, чуть улыбаясь,

Все, мол, верно, молодцы,

От земли освобождаясь,

Приказал рубить концы.

Только снова назад обращаются взоры.

Цепко держит земля, все и так, и не так.

Почему слишком долго не сходятся створы?

Почему слишком часто мигает маяк?

Все в порядке, конец всем вопросам.

Кроме вахтенных, все отдыхать!

Но пустуют каюты. Матросам

К той свободе еще привыкать.

Капитан, чуть улыбаясь,

Молвил только: «Молодцы!»

От земли освобождаясь,

Нелегко рубить концы.

Переход двадцать дней, рассыхаются шлюпки,

Нынче ночью последний отстал альбатрос.

Хоть бы шторм или лучше, чтоб в радиорубке

Обалдевший радист принял чей-нибудь SOS.

Так и есть: трое месяц в корыте,

Яхту вдребезги кит разобрал.

Так за что вы нас благодарите?

Вам спасибо за этот аврал!

Капитан, чуть улыбаясь,

Бросил только: «Молодцы!»

Тем, кто с жизнью расставаясь,

Не хотел рубить концы.

И опять будут Фиджи и порт Кюрасао,

И еще черта в ступе, и бог знает что,

И красивейший в мире фиорд Мильфорсаун,

Все, куда я ногой не ступал, но зато

Пришвартуетесь вы на Таити

И прокрутите запись мою,

Через самый большой усилитель

Я про вас на Таити спою.

Скажет мастер, улыбаясь

Мне и песне: «Молодцы!»

Так, на суше оставаясь,

Я везде креплю концы.

И опять продвигается словно на ринге

По воде осторожная тень корабля.

В напряженьи матросы. Ослаблены шпринги.

Руль полборта налево и — в прошлом земля.






***




Всем делам моим на суше вопреки

И назло моим заботам на земле

Вы возьмите меня в море, моряки,

Поднесите рюмку водки на весле.

Любая тварь по морю знай плывет,

Попасть под винт не каждый норовит.

А здесь на суше встречный пешеход

Наступит, оттолкнет и убежит.

Известно вам: мир не на трех китах,

Но вам известно: он не на троих.

Вам вольничать нельзя в чужих портах,

А я забыл, как вольничать в своих.

И всем делам моим на суше вопреки

И назло моим заботам на земле

Вы пришлите за мной шлюпку, моряки,

Поднесите кружку рома на весле,

Я все вахты отстою на корабле.






Человек за бортом




Был шторм. Канаты рвали кожу с рук,

И якорная цепь визжала чертом.

Пел ветер песню грубую, и вдруг

Раздался голос: «Человек за бортом!»

И сразу: «Полный назад! Стоп машина!

На воду шлюпки! Помочь!

Вытащить сукина сына

Или, там, сукину дочь!»

Я пожалел, что обречен шагать

По суше, значит, мне не ждать подмоги.

Никто меня не бросится спасать

И не объявит шлюпочной тревоги.

А скажут: «Полный вперед! Ветер в спину.

Будем в порту по часам.

Так ему, сукину сыну,

Пусть выбирается сам!»

И мой корабль от меня уйдет.

На нем, быть может, люди выше сортом.

Впередсмотрящий смотрит только вперед,

Ему плевать, что человек за бортом.

Я вижу: мимо суда проплывают,

Ждет их приветливый порт.

Мало ли кто выпадает

С главной дороги за борт.

Пусть в море меня вынесет, а там

Гуляет ветер вверх и вниз по гамме.

За мною спустит шлюпку капитан,

И обрету я почву под ногами.

Они зацепят меня за одежду

(Значит, падать одетому — плюс).

В шлюпочный борт, как в надежду,

Мертвою хваткой вцеплюсь.

Я на борту, курс прежний, прежний путь.

Мне тянут руки, души, папиросы,

И я уверен, если что-нибудь,

Мне бросят круг спасательный матросы.

Правда с качкой у них перебои там,

Штормы, от вахт не вздохнуть,

Но человеку за бортом

Здесь не дадут утонуть.






***




Я стою. Стою спиною к строю.

— Только добровольцы, шаг вперед!

Нужно провести разведку боем.

— Для чего? — Да кто ж сейчас разберет…

— Так, с кем идти?

Так, Борисов, так, Леонов,

Да еще этот тип из второго батальона.

Мы ползем, к ромашкам припадая.

— Ну-ка, старшина, не отставай,

Ведь на фронте два передних края

Наш, а вот он, их передний край.

— Так, кто со мной, с кем идти?

Так, Борисов, так, Леонов,

Да, еще этот тип из второго батальона.

Проволоку грызли без опаски,

Ночь, темно и не видать ни зги.

В двадцати шагах — чужие каски

С той же целью — защищать мозги.

— Кто со мной? С кем ползти?

Так, Борисов, так, Леонов,

Ой, еще этот тип из второго батальона.

Скоро будет Надя с шоколадом.

В шесть они подавят нас огнем.

Хорошо, нам этого и надо.

С богом! Потихонечку начнем.

— Так. С кем обратно ползти?

Так, Борисов, где, Леонов?

Эй, ты жив? Эй, ты, тип из второго батальона!

Пулю для себя не оставляю,

Дзот накрыт, и не рассекречен дот,

А этот тип, которого не знаю,

Очень хорошо себя ведет.

— Так, с кем обратно ползти?

Где Борисов, где Леонов?

Правда, жив этот тип из второго батальона.

Я стою спокойно перед строем,

В этот раз стою к нему лицом.

Кажется, чего-то удостоен,

Награжден и назван молодцом.

С кем в другой раз идти?

Где Борисов, где Леонов?

И парнишка затих из второго батальона…






***




Сказал себе я: брось писать, но руки сами просятся.

Ох, мама моя родная, друзья любимые,

Лежу в палате, косятся, боюсь, сейчас набросятся,

Ведь рядом психи тихие, неизвлечимые.

Бывают психи разные, не буйные, но грязные.

Их лечат, морят голодом, их санитары бьют.

И вот что удивительно, — все ходят без смирительных,

И все, что мне приносится, все психи эти жрут.

Куда там Достоевскому с записками известными!

Увидел бы покойничек, как бьют об двери лбы!

И рассказать бы Гоголю про нашу жизнь убогую,

Ей-богу, этот Гоголь бы нам не поверил бы!

Я не желаю славы, и пока я в полном здравии,

Рассудок не померк еще, но это впереди.

Вот главврачиха, женщина, пусть тихо, но помешана.

Я говорю: Сойду с ума! — Она мне: - Подожди.

Я жду, но чувствую уже: хожу по лезвию ножа.

Забыл алфавит, падежей припомнил только два.

И я прошу моих друзья, чтоб кто бы их бы ни был я,

Забрать его, ему, меня отсюдова!






Солдаты группы «Центр»




Солдат всегда здоров,

Солдат на все готов,

И пыль, как из ковров,

Мы выбиваем из дорог!

И не остановиться,

И не сменить ноги.

Сияют наши лица,

Сверкают сапоги!

По выжженой равнине,

За метром — метр,

Идут по Украине

Солдаты группы «Центр».

На первый-второй рассчитайсь!

Первый-второй!

Первый — шаг вперед — и в рай!

Первый — второй!

А каждый второй — тоже герой,

В рай попадет вслед за тобой,

Первый-второй, первый-второй,

Первый-второй.

А перед нами все цветет,

За нами все горит.

Не надо думать, с нами тот,

Кто все за нас решит.

Веселые, нехмурые,

Вернемся по домам,

Невесты белокурые

Наградой будут нам.

И все-то мы умеем,

Нам трусость не с руки.

Лишь только б не тускнели

Солдатские штыки!

По черепам и трупам,

За метром — метр,

Идут по Украине солдаты группы «Центр»…

Все — впереди, а ныне

За метром — метр

Идут по Украине

Солдаты группы «Центр».






***




Мне этот бой не забыть нипочем,

Смертью пропитан воздух,

А с небосвода бесшумным дождем

Падали звезды.

Вот снова упала, и я загадал

Выйти живым из боя.

Так свою жизнь я поспешно связал

С глупой звездою.

Нам говорили: — Нужна высота,

И не жалеть патроны!

Вон покатилась вторая звезда

Вам на погоны!

Я уж решил: миновала беда

И удалось отвертеться.

С неба упала шальная звезда

Прямо под сердце.

Звезд этих в небе, что рыбы в прудах,

Хватит на всех с лихвою.

Если б не насмерть, ходил бы тогда

Тоже героем.

Я бы звезду эту сыну отдал

Просто на память.

В небе горит, пропадает звезда,

Некуда падать!






Нинка




Сегодня я с большой охотою

Распоряжусь своей субботою,

И, если Нинка не капризная,

Распоряжусь своею жизнью я.

Постой, чудак, она ж наводчица,

Зачем же так? — Уж очень хочется!

Постой, чудак, у нас компания,

Пойдем в кабак, зальем желание.

Сегодня вы меня не пачкайте,

Сегодня пьянка мне до лампочки,

Сегодня Нинка соглашается,

Сегодня жизнь моя решается!

Ну, и беда же с этой Нинкою,

Она спала со всей Ордынкою!

С такою спать кому ж захочется?

А мне плевать, мне очень хочется!

Сказала, любит, все заметано.

Поставлю рубль за сто, что врет она.

Она ж того, ко всем ведь просится.

А мне-то что, мне очень хочется!

Она ж хрипит, она же грязная,

И глаз подбит, и ноги разные,

Всегда одета, как уборщица,

Плевать на это — очень хочется!

Все говорят, что не красавица,

А мне такие больше нравятся.

Ну, что ж такого, что наводчица?

А мне еще сильнее хочется.






***




Жил я с матерью и батей

На Арбате, век бы так!

А теперь я в медсанбате,

На кровати, весь в бинтах.

Что нам слава, что нам Клава

Медсестра и белый свет!

Помер тот сосед, что справа,

Тот, что слева-еще нет.

И однажды, как в угаре,

Тот сосед, что слева мне

Вдруг сказал: послушай, парень,

У тебя ноги-то нет!

Как же так, неправда, братцы!

Он, наверно, пошутил!

Мы отрежем только пальцы,

Так мне доктор говорил!

Ну а тот, который слева,

Все смеялся, все шутил,

Даже ночью он все бредил,

Все про ногу говорил,

Что не встанешь, мол, с кровати,

Не увидишь, мол, жены,

Поглядел бы ты, приятель,

На себя со стороны!

Если б не был я калекой

И слезал с кровати вниз,

Я б тому, который слева,

Прямо б глотку перегрыз.

Умолял сестричку Клаву

Показать, какой я стал.

Был бы жив сосед, что справа,

Он бы правду мне сказал!






Нейтральная полоса




На границе с Турцией или с Пакистаном

Полоса нейтральная. Справа, где кусты,

Наши пограничники с нашим капитаном,

А на ихней стороне — ихние посты,

А на нейтральной полосе цветы

Необычайной красоты!

Капитанова невеста жить решила вместе.

Прибежала, говорит, милый, то да се.

Надо хоть букет цветов подарить невесте.

Что за свадьба без цветов? Пьянка, да и все!

К ихнему начальнику, будто по повестке,

Тоже баба прикатила — налетела блажь.

И тоже, милый, говорит, только по-турецки,

Будет свадьба, свадьба и шабаш.

Наши пограничники, храбрые ребята,

Трое вызвались идти, а с ними капитан.

Разве ж знать они могли, что и азиаты

Порешили в эту ночь вдарить по цветам!

Пьян от запаха цветов капитан мертвецки,

Ну, а ихний капитан тоже в доску пьян.

И повалился он в цветы, охнув по-турецки,

И по-русски крикнув: — Мать… Рухнул капитан.

Спит капитан, и ему снится,

Что открыли границу, как ворота в Кремле.

Ему и на фиг не нужна была чужая заграница,

Он пройтиться хотел по ничейной земле.

Почему же нельзя?

Ведь земля-то ничья,

Ведь она — нейтральная!

А на нейтральной полосе цветы

Необычайной красоты!






***




Сыт я по горло, до подбородка,

Даже от песен стал уставать,

Лечь бы на дно, как подводная лодка,

Чтоб не могли запеленговать.

Друг подавал мне водку в стакане,

Друг говорил, что это пройдет,

Друг познакомил с Веркой по пьяни,

Мол, Верка поможет, а водка спасет.

Не помогли мне ни Верка, ни водка.

С водки похмелье, а с Верки что взять?

Лечь бы на дно, как подводная лодка,

Чтоб не могли запеленговать.

Сыт я по горло, сыт я по глотку.

Эх надоело петь и играть!

Лечь бы на дно, как подводная лодка,

И позывных не передавать.






Профессионалы




Профессионалам — зарплата навалом.

Плевать, что на лед они зубы плюют.

Им платят деньжищи огромные, тыщи,

И даже за проигрыш и за ничью!

Игрок хитер пусть, берет на корпус,

Бьет в зуб ногой и — ни в зуб ногой.

А сам в итоге, калечит ноги

И вместо клюшки идет с клюкой.

Профессионалам, отчаянным малым,

Игра — лотерея, кому повезет.

Играют с партнером, как бык с матадором,

Хоть, кажется, принято наоборот.

Как будто мертвый, лежит партнер твой.

И ладно, черт с ним, пускай лежит.

Не оплошай, бык! Бог хочет шайбы!

Бог на трибуне, он не простит!

Профессионалам судья криминалом

Ни бокс не считает, ни злой мордобой.

И с ними лет двадцать, кто мог потягаться?

Как школьнику драться с отборной шпаной?

Но вот недавно их козырь главный

Уже не козырь, а так, пустяк.

И их оружьем теперь не хуже

Их бьют. К тому же на скоростях!

Профессионалы в своем Монреале

Пускай разбивают друг другу носы.

Но их представитель, хотите — спросите,

Недавно заклеен был в две полосы!

Сперва распластан, а после — пластырь,

А ихний пастор, ну, как назло,

Он перед боем знал, что слабо им,

Молились строем — не помогло!

Профессионалам по разным каналам

То много, то мало — на банковский счет,

А наши ребята за ту же зарплату

Уже семикратно уходят вперед.

Пусть в высшей лиге плетут интриги

И пусть канадским зовут хоккей,

За нами слово, до встречи снова,

А футболисты — до лучших дней!






***




Сверкал закат, как блеск клинка.

Свою добычу смерть считала.

Бой будет завтра, а пока

Взвод зарывался в облака

И уходил по перевалу.

Отставить разговоры

Вперед и вверх, а там…

Ведь это-наши горы,

Они помогут нам!

А до войны вот этот склон

Немецкий парень брал с тобою!

Он падал вниз, но был спасен,

А вот теперь, быть может, он

Свой автомат готовит к бою.

Взвод лезет вверх, а у реки

Тот, с кем ходил ты раньше в паре.

Мы ждем атаки до тоски,

А вот альпийские стрелки

Сегодня что-то не в ударе.

Ты снова здесь, ты собран весь,

Ты ждешь заветного сигнала.

А парень тот, он тоже здесь.

Среди стрелков из «Эдельвейс».

Их надо сбросить с перевала!






***




В суету городов и в потоки машин

Возвращаемся мы, просто некуда деться,

И спускаемся вниз с покоренных вершин,

Оставляя в горах свое сердце.

Так оставьте ненужные споры.

Я себе уже все доказал:

Лучше гор могут быть только горы,

На которых еще не бывал.

Сколько слов и надежд, сколько песен и тем

Горы будят у нас и зовут нас остаться,

Но спускаемся мы — кто на год, кто совсем

Потому, что всегда мы должны возвращаться.

Кто захочет в беде оставаться один?

Кто захочет уйти, зову сердца не внемля?

Но спускаемся мы с покоренных вершин.

Что же делать, и боги спускались на землю.






Песня о друге




Если друг оказался вдруг

И не друг, и не враг… а так…

Если сразу не разберешь

Плох он или хорош,

Парня в горы тяни — рискни,

Не бросай одного его.

Пусть он в связке одной с тобой,

Там поймешь, кто такой.

Если парень в горах — не ах…

Если сразу раскис и — вниз,

Шаг ступил на ледник и сник,

Оступился — и в крик,

Значит рядом с тобой чужой,

Ты его не брани — гони.

Вверх таких не берут и тут

Про таких не поют.

Если ж он не скулил, не ныл,

Пусть он хмур был и зол, но шел.

А когда ты упал со скал,

Он стонал, но держал,

Если шел за тобой, как в бой,

На вершине стоял хмельной,

Значит, как на себя самого,

Положись на него.






***




Ты идешь по кромке ледника,

Взгляд не отрывая от вершины.

Горы спят, вдыхая облака,

Выдыхая снежные лавины.

Но они с тебя не сводят глаз,

Будто бы тебе покой обещан,

Предостерегая всякий раз

Камнепадом и оскалом трещин

Горы знают, к ним пришла беда,

Дымом затянуло перевалы.

Ты не отличал еще тогда

От разрывов горные обвалы.

Если ты о помощи просил,

Громким эхом отзывались скалы,

Ветер по ущельям разносил

Эхо гор, как радиосигналы.

И когда шел бой за перевал,

Чтобы не был ты врагом замечен,

Каждый камень грудью прикрывал,

Скалы сами подставляли плечи.

Ложь, что умный в гору не пойдет.

Ты пошел, ты не поверил слухам.

И мягчал гранит, и таял лед,

И туман у ног стелился пухом.

Если в вечный снег навеки ты

Ляжешь, над тобою, как над близким,

Наклонятся горные хребты

Самым прочным в мире обелиском.






***




Здесь вам не равнина, здесь климат иной:

Идут лавины одна за одной,

И здесь за камнепадом ревет камнепад!

И можно свернуть, обрыв обогнуть,

Но мы выбираем трудный путь,

Опасный, как военная тропа!

Кто здесь не бывал, кто не рисковал,

Тот сам себя не испытал,

Пусть даже внизу он звезды хватал с небес.

Внизу не встретишь, как не тянись,

За всю свою счастливую жизнь

Десятой доли таких красот и чудес!

Нет алых роз и траурных лент,

И не похож на монумент

Тот камень, что покой тебе подарил.

Как вечным огнем сверкает днем

Вершина изумрудным льдом,

Которую ты так и не покорил.

И пусть говорят, да, пусть говорят,

Но нет, никто не гибнет зря!

Так лучше, чем от водки и от простуд.

Другие придут, сменив уют

На риск и непомерный труд,

Пройдут тобой не пройденый маршрут!

Отвесные стены, а ну, не зевай

И здесь на везение не уповай:

В горах ненадежны ни камень, ни лед, ни скала!

Надеемся только на крепость рук,

На руки друга и вбитый крюк,

И молимся, чтобы страховка не подвела.

Мы рубим ступени, ни шагу назад!

И от напряженья колени дрожат,

И сердце готово к вершине бежать из груди!

Весь мир на ладони, ты счастлив и нем

И только немного завидуешь тем,

Другим, у которых вершина еще впереди!






Спасите наши души




Уходим под воду.

В нейтральной воде

Мы можем по году

Плевать на погоду,

А если накроют,

Локаторы взвоют

О нашей беде:

Спасите наши души!

Мы бредим от удушья.

Спасите наши души,

Спешите к нам!

Услышьте нас на суше,

Наш SOS все глуше, глуше,

И ужас режет души напополам!

И рвутся аорты,

Но наверх не сметь!

Там слева по борту,

Там справа по борту,

Там прямо по ходу

Мешает проходу

Рогатая смерть!

Но здесь мы на воле,

Ведь это наш мир!

Свихнулись мы что ли

Всплывать в минном поле!

А ну, без истерик,

Мы врежемся в берег,

Сказал командир.

Вот вышли наверх мы,

Но выхода нет.

Ход полный на верфи,

Натянуты нервы,

Конец всем печалям,

Концам и началам,

Мы рвемся к причалам

Заместо торпед!

Спасите наши души…






***




От границы мы Землю вертели назад,

Было дело, сначала,

Но обратно ее закрутил наш комбат,

Оттолкнувшись ногой от урала.

Наконец-то нам дали приказ наступать,

Отбирать наши пяди и клоки,

Но мы помним как солнце отправилось вспять

И едва не зашло на востоке.

Мы не меряем землю шагами,

Понапрасну цветы теребя,

Мы толкаем ее сапогами

От себя, от себя.

И от ветра с востока пригнулись стога,

Жмется к скалам отара.

Ось земную мы сдвинули без рычага,

Изменив направление удара.

Не пугайтесь, когда не на месте закат,

Судный день — это сказки для старших,

Просто землю вращают, куда захотят,

Наши сменные роты на марше.

Мы ползем, бугорки обнимаем,

Кочки тискаем зло, нелюбя,

И коленями землю толкаем

От себя, от себя.

Здесь никто не нашел, даже если б хотел,

Руки кверху поднявших.

Всем живым ощутимая польза от тел,

Как прикрытье используем павших.

Этот глупый свинец всех ли сразу найдет,

Где настигнет — в упор или с тыла?

Кто-то там, впереди, навалился на дот,

И земля на мгновенье застыла.

Я ступни свои сзади оставил,

Мимоходом по мертвым скорбя,

Шар земной я вращаю локтями

От себя, от себя.

Кто-то встал в полный рост

И, отвесив поклон,

Принял пулю на вздохе.

Но на запад, на запад ползет батальон,

Чтобы солнце взошло на востоке.

Животом по грязи, дышим смрадом болот,

Но глаза закрываем на запах.

Нынче по небу солнце нормально идет,

Потому что мы рвемся на запад!

Руки, ноги на месте ли, нет ли?

Как на свадьбе, росу пригубя,

Землю тянем зубами за стебли

На себя, под себя, от себя!






***




Я любил и женшин, и проказы,

Что ни день, то новая была.

И ходили устные рассказы по району

Про мои любовные дела.

Но, однажды, как-то на дороге

Рядом с морем, этим не шути,

Встретил я одну из очень многих

На моем на жизненном пути.

А у ей широкая натура,

А у ей — открытая душа,

А у ей — шикарная фигура,

А у меня в кармане ни гроша!

Потому, что ей в подарок — кольца,

Кабаки, духи из первых рук.

А взамен — немного удовольствий

От ее сомнительных услуг.

Я тебе, — она сказала, — Вася,

Дорогое самое отдам!

Я сказал: за сто рублей согласен,

А если больше — с другом пополам!

Есть такие женщины, что кони:

На дыбы, закусят удила!

Может я чего-нибудь не понял,

Но она обиделась, ушла.

А через месяц улеглись волненья,

Через месяц вновь пришла она.

У меня такое ощущенье,

Что ее устроила цена.






***




Я однажды гулял по столице,

Двух прохожих случайно зашиб.

И, попавши за это в милицию,

Я увидел ее и погиб.

Я не знаю, что там она делала,

Видно, паспорт пришла получать.

Молодая, красивая, белая…

И решил я ее разыскать.

Шел за ней и запомнил парадное.

Что ж сказать ей? Ведь я — хулиган!

Выпил я и позвал ненаглядную

В привокзальный один ресторан.

А ей вслед улыбались прохожие,

Ну, хоть просто кричи караул.

Одному человеку по роже я

Дал за то, что он ей подмигнул.

Я икрою ей булки намазывал,

Деньги прямо рекою текли!

Я ж такие ей песни заказывал!

А в конце заказал «Журавли».

Обещанья я ей до утра давал,

Я сморкался и плакал в кашнэ,

А она мне сказала: «Я верю вам

И отдамся по сходной цене».

Я ударил ее, птицу белую,

Закипела горячая кровь!

Понял я, что в милиции делала

Моя с первого взгляда любовь.






Попутчик




Хоть бы облачко, хоть бы тученька

В этот год на моем горизонте.

Но однажды я встретил попутчика,

Расскажу вам о нем, знакомьтесь!

Он спросил: — Вам куда? — До Вологды

Ах, до Вологды, — это полбеды.

Чемодан мой от водки ломится.

Предложил я, как полагается:

«Может выпить нам, познакомиться?

Поглядим, кто скорее сломается!»

Он сказал: «Вылезать нам в Вологде,

Ну, а Вологда — это вона где!»

Я не помню, кто первый сломался.

Помню, он подливал, поддакивал.

Мой язык, как шнурок, развязался,

Я кого-то ругал и оплакивал.

А проснулся я в городе Вологде,

Но — убей меня — не припомню, где!

А потом мне пришили дельце

По статье уголовного кодекса.

Успокоили: «Все перемелется».

Дали срок и не дали опомниться.

И вдобавок плохую дают статью,

Ничего, говорят, вы так молоды!

Если б знал я с кем еду, с кем водку пью,

Он бы хрен доехал до Вологды!

Все обиды мои годы стерли,

Но живу я теперь, как в наручниках.

Мне до боли, до кома в горле

Надо встретить того попутчика!






***




Сидели, пили вразнобой мадеру, старку, зверобой,

И вдруг нас всех зовут в забой — до одного!

У нас стахановец, гагановец, загладовец, и надо ведь,

Чтоб завалило именно его.

Он в прошлом — младший офицер,

Его нам ставили в пример.

Он был, как юный пионер,

Всегда готов!

И вот он прямо с корабля

Пришел стране давать угля,

А вот сегодня наломал, как видно, дров.

Спустились в штрек,

И бывший зек,

Большого риска человек,

Сказал: «Беда для всех для нас одна:

Вот раскопаем — он опять

Начнет три нормы выполнять,

Начнет стране угля давать — и нам хана!

Давайте ж, братцы, не стараться,

А поработаем с прохладцей,

Один за всех — и все за одного!»

Служил он в Таллине, ох в Таллине,

Теперь лежит заваленный.

Нам жаль по-человечески его.






Татуировка




Не делили мы тебя и не ласкали,

А что любили, так это позади.

Я в душе ношу твой светлый образ, Валя,

А Леша выколол твой образ на груди.

Я в тот день, когда прощались на вокзале,

Я тебя до гроба помнить обещал.

Я сказал, — Я не забуду в жизни Вали!

— А я тем более! - Мне Леша отвечал.

А теперь реши, кому из нас с ним хуже,

И кому трудней, попробуй разберись.

У него твой профиль выколот снаружи,

А у меня душа исколота снутри.

И когда мне так уж тошно, хоть на плаху

(Пусть слова мои тебя не оскорбят),

Я прошу, чтоб леша расстегнул рубаху,

И гляжу, гляжу часами на тебя.

Но недавно мой товарищ, друг хороший,

Он беду мою искусством поборол,

Он скопировал тебя с груди у Леши

И на грудь мою твой профиль наколол.

Знаю я, своих друзей чернить неловко,

Но ты мне ближе и роднее оттого,

Что моя, верней, твоя татуировка

Много лучше и красивше, чем его.






***




Я сейчас взорвусь, как триста тонн тротила,

Во мне заряд нетворческого зла.

Меня сегодня муза посетила,

Посетила, так, немного посидела и ушла.

У ней имелись веские причины,

Я, в общем, не имею права на нытье:

Ну, вы представьте, ночью муза у мужчины,

Бог весть, что люди скажут про нее.

И все же мне досадно, одиноко,

Ведь эта муза, люди подтвердят,

Засиживалась сутками у Блока,

У Бальмонта жила, не выходя.

Я бросился к столу, весь нетерпенье,

Но, господи, помилуй и спаси,

Она ушла, исчезло вдохновенье

И три рубля, должно быть, на такси.

Я в бешенстве ношусь, как зверь, по дому,

Ну бог с ней, с музой, я ее простил.

Она ушла к кому-нибудь другому,

Я, видно, ее плохо угостил.

Огромный торт, утыканный свечами,

Засох от горя, да и я иссяк.

С соседями я допил, сволочами,

Для музы предназначенный коньяк.

Ушли года, как люди в черном списке,

Все в прошлом, я зеваю от тоски.

Она ушла безмолвно, по-английски,

Но от нее остались две строки.

Вот две строки, я гений, прочь сомненья,

Даешь восторги, лавры и цветы!

Вот две строки: я помню это чудное мгновенье,

Когда передо мной явилась ты!






***




Наш Федя с детства связан был с землею,

Домой таскал и щебень, и гранит.

Однажды он принес домой такое,

Что мама с папой плакали навзрыд.

Он древние строения искал с остервенением

И часто диким голосом кричал,

Что, дескать, есть еще тропа,

Где встретишь питекантропа,

И в грудь себя при этом ударял.

Студентом Федя очень был настроен

Поднять археологию на щит.

Он в институт притаскивал такое,

Что мы вокруг все плакали навзрыд.

Привез однажды с практики

Два ржавых экспонатика

И уверял, что это — древний клад.

А на раскопках в Элисте

Нашел вставные челюсти

Размером с самогонный аппарат.

Он жизнь решил закончить холостую

И стал бороться за семейный быт,

Я, говорил, жену найду такую

От зависти заплачете навзрыд!

Он все углы облазил,

В Европе был и в Азии

И все же откопал свой идеал.

Но идеал связать не мог

В археологии двух строк

И Федя его снова закопал.






Мишка Шихман




Мишка Шихман башковит,

У него предвиденье,

Что мы видим, говорит,

Кроме телевиденья?

Смотришь конкурс в Сопоте

И глотаешь пыль,

А кого ни попадя

Пускают в Израиль.

Мишка также сообщил

По дороге в Мневники:

«Голду Меир я словил

В радиоприемнике».

И такое рассказал,

До того красиво,

Что я чуть было не попал

В лапы Тель-Авива.

Я сперва-то был не пьян,

Возразил два раза я.

Говорю, — Моше Даян

Стерва одноглазая.

Агрессивный, бестия,

Чистый фараон,

Ну, а где агрессия,

Там мне не резон.

Мишка тут же впал в экстаз

После литры выпитой.

Говорит: «Они же нас

Выгнали с Египета.

Оскорбления простить

Не могу такого,

Я позор желаю смыть

С рождества Христова».

Мишка взял меня за грудь,

Мол, мне нужна компания,

Мы с тобой не как-нибудь,

Здравствуй — до свидания.

Мы побредем, паломники,

Чувства подавив.

Хрена ли нам Мневники,

Едем в Тель-Авив!

Я сказал, — я вот он весь,

Ты же меня спас в порту,

Но, говорю, загвоздка есть,

Русский я по паспорту,

Только русские в родне,

Прадед мой — самарин,

Если кто и влез ко мне,

Только что татарин.

Мишку Шихмана не трожь,

С Мишкой прочь сомнения:

У него евреи сплошь

В каждом поколении.

Вон, дед параличом разбит,

Бывший врач-вредитель,

А у меня — антисемит

На антисемите.

Мишка — врач, он вдруг затих,

В Израиле бездна их.

Там гинекологов одних,

Как собак нерезаных.

Нет зубным врачам пути,

Слишком много просятся.

Где ж на всех зубов найти?

Значит, безработица.

Мишка мой кричит:

«К чертям! Виза или ванная!

Едем, Коля, море там

Израилеванное».

Видя Мишкину тоску,

(А он в тоске опасный),

Я еще хлебнул кваску

И сказал: «Согласный!»

Хвост огромный в кабинет

Из людей, пожалуй, ста,

Мишке там сказали: «Нет»,

Ну а мне: «Пожалуйста».

Он кричал: «Ошибка тут,

Это я еврей!», А ему:

«Не шибко тут, Выйди из дверей!»

Мишку мучает вопрос,

Кто тут враг таинственный,

А ответ ужасно прост

И ответ единственный.

Я в порядке, тьфу-тьфу-тьфу,

Мишка пьет проклятую.

Говорит, что за графу

Не пустили пятую.






***




Нету меня, я покинул Россею,

Мои девочки ходят в соплях.

Я теперь свои семечки сею

На чужих Елисейских полях.

Кто-то вякнул в трамвае на Пресне:

«Нет его, умотал, наконец.

Вот и пусть свои чуждые песни

Пишет там про Версальский дворец!»

Слышу сзади обмен новостями:

«Да не тот, тот уехал, спроси!»

Ах не тот, говорят, и толкают локтями

И сидят на коленях в такси.

А тот, с которым сидел в Магадане,

Мой дружок еще по гражданской войне

Говорит, что пишу я, мол, Ваня,

Скучно, Ваня, давай, брат, ко мне!

И что я уж просился обратно,

Унижался, юлил, умолял.

Ерунда, не вернусь, вероятно,

Потому что я не уезжал.

Кто поверил — тому по подарку,

Чтоб хороший конец, как в кино,

Забирай триумфальную арку,

Налетай на заводы Рено!

Я смеюсь, умираю от смеха,

Как поверили этому бреду?

Не волнуйтесь, я не уехал,

И не надейтесь — не уеду!






Индийская культура




Чем славится индийская культура?

Вот, скажем, Шива — многорук, клыкаст.

Еще артиста знаем, Радж Капура,

И касту йогов — высшую из каст.

Говорят, что раньше йог мог

Ничего не бравши в рот — год,

А теперь они рекорд бьют

Все едят и целый год пьют.

А что же мы? И мы не хуже многих.

Мы тоже можем ночь недосыпать.

И бродят многочисленные йоги,

Их, правда, очень трудно распознать.

Очень много может йог штук.

Вот один недавно лег вдруг,

Третий день уже лежит — стыд,

Ну, а он себе лежит, спит.

Я знаю, что у них секретов много,

Поговорить бы с йогом тет на тет!

Ведь даже яд не действует на йога,

На яды у него иммунитет.

Под водой не дышит час — раз,

Не обидчив на слова — два.

Если чует, что старик, вдруг

Скажет: «Стоп!» И в тот же миг — труп.

Я попросил подвыпившего йога

(Он бритвы, гвозди ел, как колбасу):

«Послушай, друг, откройся мне, ей-богу,

С собой в могилу тайну унесу!»

Был ответ на мой вопрос прост,

Но поссорились мы с ним в дым.

Я бы мог открыть ответ тот,

Но йог велел хранить секрет. Вот.






***




Где мои семнадцать лет?

На Большом Каретном.

Где мои семнадцать бед?

На Большом Каретном.

А где не гаснет ночью свет?

На Большом Каретном.

И где меня сегодня нет?

На Большом Каретном.

Помнишь ли товарищ этот дом?

Верю, вспоминаешь ты о нем.

Я скажу, что тот полжизни потерял,

Кто на Большом Каретном не бывал.

Еще бы ведь…

Где мои семнадцать лет?

На Большом Каретном.

Где мои семнадцать бед?

На Большом Каретном.

А где мой черный пистолет?

На Большом Каретном.

А где меня сегодня нет?

На Большом Каретном.

Переименован он теперь,

Стало все по-новому, верь-не верь,

И все же, где б ты ни был, где ты не бредешь,

Нет-нет, да по Каретному пройдешь.

Еще бы ведь…

Где мои семнадцать лет?

На Большом Каретном.

Где мои семнадцать бед?

На Большом Каретном.

А где не гаснет ночью свет?

На Большом Каретном.

А где меня сегодня нет?

На Большом Каретном…






Марш космических негодяев




Вы мне не поверите, иль просто не поймете,

В космосе страшней, чем даже в дантовском аду!

По пространству-времени мы прем на звездолете,

Как с горы на собственном заду,

Но от Земли до Беты восемь ден,

Ну, а до планеты Эпсилон

Не считаем мы, чтоб не сойти с ума.

Вечность и тоска. Ох влипли как!

Наизусть читаем Киплинга,

А вокруг-космическая тьма.

На земле читали в фантастических романах

Про возможность встречи с иноземным существом.

Мы на земле забыли десять заповедей рваных,

Нам все встречи с ближним нипочем.

Нам прививки сделаны от грез и снов дешевых,

От дурных болезней и от бешеных зверей.

Нам плевать из космоса на взрывы всех сверхновых,

На земле бывало веселей!

Но от Земли до Беты восемь ден,

Ну, а до планеты Эпсилон

Не считаем мы, чтоб не сойти с ума.

Вечность и тоска. Ох влипли как!

Наизусть читаем Киплинга,

А вокруг космическая тьма.

Прежнего, земного не увидим небосклона.

Если верить россказням ученых чудаков,

То, когда вернемся мы, по всем по их законам

На Земле пройдет семьсот веков!

Ну, так есть смеяться отчего:

На Земле бояться нечего,

На Земле нет больше тюрем и дворцов.

На Бога уповали, бедного,

Но теперь мы знаем: нет его.

Ныне, присно и во век веков.






Тау Кита




В далеком созвездии Тау Кита

Все стало для нас непонятно.

Сигнал посылаем: «Вы что это там?»

А нас посылают обратно.

На Тау Ките живут в красоте,

Живут, между прочим, по-разному,

Товарищи наши по разуму.

Вот, двигаясь по световому лучу,

Без помощи, но при посредстве,

Я к Тау Кита этой самой лечу,

Чтоб с ней разобраться на месте.

На Тау Кита

Чего-то не так,

Там таукитайская братия

Свихнулась, по нашим понятиям.

Покамест я в анабиозе лежу,

Те таукитяне буянят,

Все реже я с ними на связь выхожу,

Уж очень они хулиганят!

У таукитов

В алфавите слов

Немного, и строй буржуазный.

И юмор у них безобразный.

Корабль посадил я как собственный зад,

Слегка покривив отражатель.

Я крикнул по-таукитайски: «Виват!»

Что значит по-ихнему «Здрасте».

У таукитян

Вся внешность — обман,

Тут с ними нельзя состязаться

То явятся, то растворятся.

Мне таукитянин — что вам папуас.

Мне вкратце о них намекнули.

Я крикнул: «Галактике стыдно за вас!»

В ответ они чем-то мигнули.

На Тау Ките

Условья не те,

Здесь нет атмосферы, здесь душно,

Но таукитяне радушны.

В запале я крикнул им: «Мать вашу, мол!»

Но кибернетический гид мой

Настолько дословно меня перевел,

Что мне за себя стало стыдно.

Но таукиты

Такие скоты,

Наверно, успели набраться:

То явятся, то растворятся.

Мы — братья по полу, — кричу, — мужики!

Но тут-то мой голос сорвался.

Я таукитянку схватил за грудки:

А ну — говорю, — сознавайся!

Она мне: — уйди, говорит,

Мол, мы впереди, говорит,

Не хочем с мужчинами знаться,

А будем теперь почковаться.

Не помню, как поднял я свой звездолет,

Лечу в настроеньи питейном.

Земля ведь ушла лет на триста вперед,

По гнусной теории Эйнштейна.

Что, если и там,

Как на Тау Кита,

Ужасно повысилось знанье?

Что, если и там — почкованье?






***




От скучных шабашей

Смертельно уставши,

Две ведьмы идут и беседу ведут:

Ну что ж говорить,

Сходить, посмотреть бы,

Как в городе наши живут!

Как все изменилось,

Уже развалилось

Подножие лысой горы,

И молодцы вроде

Давно не заходят,

Остались одни упыри.

Навстречу им леший:

Вы камо грядеши?

— Намылились в город: у нас ведь тоска!

— Ах гнусные бабы,

Так взяли хотя бы

С собою меня, старика!

Ругая друг дружку,

Взошли на опушку.

Навстречу попался им враг-вурдалак.

Он скверно ругался,

Он к ним увязался,

Крича, будто знает, что как.

Те к лешему: — как он?

— Возьмем вурдалака!

Но кровь не сосать и прилично вести!

Тот малость покрякал,

Клыки свои спрятал,

Красавчиком стал, хоть крести!

Освоились быстро,

Под видом туристов

Поели, попили в кафе «Гранд-отель»,

Но леший поганил

Своими ногами,

И их попросили оттель.

Пока леший брился,

Упырь испарился,

И леший доверчивость проклял свою.

А ведьмы пошлялись

И тоже смотались,

Освоившись в этом раю.

И наверняка ведь,

Прельстили бега ведьм:

Там много орут, там азарт на бегах!

И там проиграли

Ни много, ни мало

Три тысячи в новых деньгах.

Намокший, поблекший,

Нахохлился леший,

Но вспомнил, что здесь его друг — домовой.

Он начал стучаться:

Где друг, домочадцы?

Ему отвечают: запой!

Пока ведьмы выли

И все просадили,

Пока леший пил, наливался в кафе,

Найдя себе вдовушку,

Выпив ей кровушку,

Спал вурдалак на софе.






***




Я самый непьющий из всех мужиков,

Во мне есть моральная сила,

И наша семья большинством голосов

Снабдив меня списком на восемь листов,

В столицу меня снарядила,

Чтоб я привез снохе с ейным мужем по дохе,

Чтобы брату с бабой кофе растворимый,

Двум невесткам — по ковру, зятю — черную икру,

Тестю — что-нибудь армянского розлива.

Я ранен, контужен, я малость боюсь

Забыть, что, кому по порядку,

Я список вещей заучил наизусть,

А деньги зашил за подкладку.

Ну, значит, брату две дохи,

Сестрин муж — ему духи,

Тесть сказал: давай бери, что попадется!

Двум невесткам — по ковру,

Зятю — беличью икру,

Куму — водки литра два, пущай зальется!

Я тыкался в спины, блуждал по ногам,

Шел грудью к плащам и рубахам,

Чтоб список вещей не достался врагам,

Его проглотил я без страха.

Но помню: шубу просит брат,

Куму с бабой — все подряд,

Тестю — водки ереванского розлива,

Двум невесткам — по ковру,

Зятю — заячью нору,

А сестре — плевать чего, но чтоб красиво…

Ну, что ж мне, пустым возвращаться назад?

Но вот я набрел на товары.

— Какая валюта у вас? — Говорят. —

Не бойсь, — говорю, — не доллары!

Так что, отвали мне ты махры,

Зять подохнет без икры,

Тестю, мол, даешь духи для опохмелки!

Двум невесткам — все равно,

Мужу сестрину — вино,

Ну, а мне, пожалуй, вот это желтое в тарелке.

Не помню про фунты, про стерлинги слов,

Сраженный ужасной догадкой.

Зачем я тогда проливал свою кровь,

Зачем ел тот список на восемь листов,

Зачем мне рубли за подкладкой?

Ну где же все же взять доху,

Зятю — кофе на меху,

Тестю — хрен, а кум и пивом обойдется,

Как же взять коня в пуху,

Растворимую сноху,

Ну, а брат и самогоном перебьется.






***




Как призывный набат, прозвучали в ночи тяжело шаги,

Значит, скоро и нам — уходить и прощаться без слов.

По нехоженным тропам протопали лошади, лошади,

Неизвестно, к какому концу унося седоков.

Значит, время иное, лихое, но счастье, как встарь, ищи!

И в погоню за ним мы летим, убегающим, вслед.

Только вот, в этой скачке теряем мы лучших товарищей,

На скаку не заметив, что рядом товарищей нет.

И еще будем долго огни принимать за пожары мы,

Будет долго казаться зловещим нам скрип сапогов.

Про войну будут детские игры с названьями старыми,

И людей будем долго делить на своих и врагов.

Но когда отгрохочет, когда отгорит и отплачется,

И когда наши кони устанут под нами скакать,

И когда наши девушки сменят шинели на платьица,

Не забыть бы тогда, не простить бы и не прозевать!






***




Небо этого дня — ясное,

Но теперь в нем броня — лязгает,

И по нашей земле — гул стоит,

И деревья в смоле — грустно им.

Разбрелись все от бед — в стороны.

Певчих птиц больше нет, — вороны.

Колос — цвет янтаря. — Успеем ли?

Нет, выходит, мы зря — сеяли.

Что там, цветом — янтарь, — светится!

Это в поле пожар — мечется.

И деревья в пыли — к осени.

Те, что песни могли, — бросили.

И любовь не для нас, — верно ведь?

Что нужнее сейчас? — Ненависть!

И земля и вода — стонами.

Правда лес, как всегда, — кронами.

Правда, больше чудес. — Аукает

Довоенными лес — звуками.






***




В куски разлетелася корона,

Нет державы, нету трона,

Жизнь России и законы

Все к чертям!

И мы — словно загнанные в норы,

Словно пойманные воры,

Только кровь одна с позором

Пополам.

И нам ни черта не разобраться,

С кем порвать и с кем остаться,

Кто за нас, кого бояться,

Где пути, куда податься

Не понять!

Где дух? Где стыд? Где честь?

Где свои, а где чужие?

Как до этого дожили?

Неужели на Россию

Нам плевать?

Позор всем, кому покой дороже,

Всем, кого сомненье гложет:

Может он или не может

Убивать?

Сигнал — и по-волчьи, и по-бычьи

И, как коршун, — на добычу,

Только воронов покличем

Пировать.

Эй, вы, где былая ваша твердость,

Где былая ваша гордость?

Отдыхать сегодня — подлость!

Пистолет сжимает твердая рука.

Конец, всему — конец!

Все разбилось, поломалось,

Нам осталось только малость

Только выстрелить в висок иль во врага.






Песня о Вещем Олеге




Как ныне сбирается Вещий Олег

Щиты прибивать на ворота,

Как вдруг подбегает к нему человек

И ну, шепелявить чего-то.

— Эх, князь, — говорит ни с того, ни с сего,

А примешь ты смерть от коня своего!

Вот только собрался идти он на вы,

Отмщать неразумным хозарам,

Как вдруг набежали седые волхвы,

К тому же разя перегаром.

И говорят ни с того, ни с сего,

Что примет он смерть от коня своего.

Да кто вы такие, откуда взялись?

Дружина взялась за нагайки.

Напился, старик, так поди, похмелись,

И неча рассказывать байки.

И говорить ни с того, ни с сего,

Что примет он смерть от коня своего.

Ну в общем они не сносили голов:

Шутить не могите с князьями!

И долго дружина топтала волхвов

Своими гнедыми конями.

Ишь, говорят ни с того, ни с сего,

Что примет он смерть от коня своего.

А Вещий Олег свою линию гнул,

Да так, чтоб никто и не пикнул.

Он только однажды волхвов помянул

И то саркастически хмыкнул:

Ведь надо ж болтать ни с того, ни с сего,

Что примет он смерть от коня своего.

А вот он, мой конь, на века опочил,

Один только череп остался.

Олег преспокойно стопу возложил

И тут же, на месте, скончался.

Злая гадюка кусила его,

И принял он смерть от коня своего.

Каждый волхвов покарать норовит,

А нет бы прислушаться, правда!

Олег бы послушал — еще один щит

Прибил бы к вратам Цареграда.

Волхвы-то сказали с того и с сего,

Что примет он смерть от коня своего!






***




Здесь лапы у елей дрожат на весу,

Здесь птицы щебечут тревожно.

Живешь в заколдованном, диком лесу,

Откуда уйти невозможно.

Пусть черемухи сохнут бельем на ветру,

Пусть дождем опадают сирени,

Все равно я отсюда тебя заберу

Во дворец, где играют свирели.

Твой мир колдунами на тысячи лет

Укрыт от меня и от света,

И думаешь ты, что прекраснее нет,

Чем лес заколдованный этот.

Пусть на листьях не будет росы поутру

Пусть луна с небом пасмурным в ссоре,

Все равно я отсюда тебя заберу

В светлый терем с балконом на море

В какой день недели, в котором часу

Ты выйдешь ко мне осторожно?

Когда я тебя на руках унесу

Туда, где найти невозможно?

Украду, если кража тебе по душе,

Зря ли я столько сил разбазарил?

Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,

Если терем с дворцом кто-то занял!








Автобиография




Час зачатья я помню неточно,

Значит память моя однобока,

Но зачат я был ночью порочно

И явился на свет не до срока.

Я рождался не в муках, не в злобе,

Девять месяцев — это не лет.

Первый срок отбывал я в утробе:

Ничего там хорошего нет.

Спасибо вам святители, что плюнули, да дунули,

Что вдруг мои родители зачать меня задумали,

В те времена укромные, теперь почти былинные,

Когда срока огромные брели в этапы длинные.

Их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее,

А вот живет же братия — моя честна компания.

Ходу, думушки резвые, ходу,

Слово, строченьки, милые, слово!

Получил я впервые свободу

По указу от тридцать восьмого.

Знать бы мне, кто так долго мурыжил

Отыгрался бы на подлеце,

Но родился и жил я и выжил,

Дом на Первой Мещанской в конце.

Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой

Соседушка с соседушкою баловались водочкой.

Все жили вровень, скромно так: система коридорная,

На тридцать восемь комнаток всего одна уборная.

Здесь на зуб зуб не попадал, не грела телогреечка,

Здесь я доподлинно узнал, почем она, копеечка.

Не боялась сирены соседка

И привыкла к ней мать, понемногу.

И плевал я, здоровый трехлетка

На воздушную эту тревогу.

Да не все то, что сверху от бога

И народ зажигалки тушил.

И, как малая фронту подмога

Мой песок и дырявый кувшин.

И било солнце в три ручья сквозь дыры крыш просеяно

На Евдоким Кириллыча и Кисю Моисеевну.

Она ему: Как сыновья? — Да без вести пропавшие!

Эх, Киська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие.

Вы тоже пострадавшие, а значит обрусевшие.

Мои — без вести павшие, твои — безвинно севшие.

Я ушел от пеленок и сосок,

Поживал не забыт, не заброшен.

И дразнили меня недоносок,

Хоть и был я нормально доношен.

Маскировку пытался срывать я,

— Пленных гонят, — чего ж мы дрожим?

Возвращались отцы наши, братья

По домам, по своим, да чужим.

У тети Зины кофточка с драконами, да змеями

То у Попова Вовчика отец пришел с трофеями.

Трофейная Япония, трофейная Германия:

Пришла страна Лимония — сплошная чемодания.

Взял у отца на станции погоны, словно цацки, я,

А из эвакуации толпой валили штатские.

Осмотрелись они, оклемались,

Похмелились, потом протрезвели.

И отплакали те, кто дождались,

Недождавшиеся отревели.

Стал метро рыть отец Витькин с Генкой,

Мы спросили: — зачем? — Он в ответ,

Мол, коридоры кончаются стенкой,

А тоннели выводят на свет.

Пророчество папашино не слушал Витька с корешом:

Из коридора нашего в тюремный коридор ушел.

Да он всегда был спорщиком, припрешь к стене-откажется

Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется.

Но у отцов свои умы, а что до нас касательно,

На жизнь засматривались мы вполне самостоятельно.

Все — от нас, до почти годовалых

Толковищу вели до кровянки,

А в подвалах и полуподвалах

Ребятишкам хотелось под танки

Не досталось им даже по пуле

В ремеслухе живи не тужи

Ни дерзнуть, ни рискнуть, но рискнули

Из напильников сделать ножи.

Они воткнутся в легкие

От никотина черные,

По рукоятки легкие трехцветные наборные,

Вели дела отменные сопливые острожники.

На стройке немцы пленные на хлеб меняли ножики.

Сперва играли в фантики в пристенок с крохоборами

И вот ушли романтики из подворотен ворами.

Было время и были подвалы,

Было дело и цены снижали.

И текли, куда надо каналы

И в конце, куда надо, впадали.

Дети бывших старшин, да майоров

До бедовых широт поднялись,

Потому, что из всех коридоров

Им, казалось сподручнее вниз.






Канатоходец




Он не вышел ни званьем, ни ростом,

Ни за славу, ни за плату,

На свой необычный манер

Он по жизни шагал над помостом

По канату, по канату, натянутому, как нерв.

Посмотрите, вот он без страховки идет.

Чуть правее наклон — упадет, пропадет!!

Чуть левее наклон — все равно не спасти!!

Но должно быть ему очень нужно пройти

Четыре четверти пути!

И лучи его с шага сбивали

И кололи, словно лавры.

Труба надрывалась, как две.

Крики «Браво» его оглушали,

А литавры, а литавры, как обухом по голове!

Посмотрите, вот он без страховки идет.

Чуть правее наклон — упадет, пропадет!

Чуть левее наклон — все равно не спасти!

Но теперь ему меньше осталось пройти:

Всего три четверти пути!

— Ах, как жутко, как смело, как мило

Бой со смертью три минуты!

Раскрыв в ожидании рты, лилипуты, лилипуты

Казалось ему с высоты.

Посмотрите, вот он без страховки идет.

Чуть правее наклон — упадет, пропадет!

Чуть левее наклон — все равно не спасти!

Но спокойно, ему остается пройти

Всего две четверти пути!

Он смеялся над славою бренной,

Но хотел быть только первым.

Такого попробуй угробь!

По проволоке над ареной

Нам по нервам, нам по нервам

Шел под барабанную дробь!

Посмотрите, вот он без страховки идет.

Чуть правее наклон — упадет, пропадет!!

Чуть левее наклон — все равно не спасти!

Но замрите: ему остается пройти

Не больше четверти пути!

Закричал дрессировщик, и звери

Клали лапы на носилки,

Но строг приговор и суров.

Был растерян он или уверен,

Но в опилки он пролил досаду и кровь!

И сегодня другой без страховки идет.

Тонкий шнур под ногой — упадет, пропадет!

Вправо, влево наклон — и его не спасти,

Но зачем-то ему очень нужно пройти

Четыре четверти пути!






***




Кто-то высмотрел плод, что неспел, неспел,

Потрусили за ствол — он упал, упал,

Вот вам песня о том, кто не спел, не спел,

И что голос имел — не узнал, не узнал.

Может, были с судьбой нелады, нелады

И со случаем плохи дела, дела.

А тугая струна на лады, на лады

С незаметным изъяном легла.

Он начал робко с ноты «до»,

Но не допел ее, не до

Не дозвучал его аккорд,

И никого не вдохновил:

Собака лаяла, а кот

Мышей ловил…

Смешно, не правда ли, смешно…

А он шутил, не дошутил,

Недораспробовал вино

И даже недопригубил.

Он пока лишь затеивал спор, спор,

И уверенно, и не спеша, не спеша,

Словно капельки пота из пор, из пор,

Из-под кожи сочилась душа, душа.

Только начал дуэль на ковре, на ковре,

Еле-еле едва приступил,

Лишь чуть-чуть осмотрелся в игре,

И судья еще счет не открыл

Он знать хотел все от и до,

Но не добрался он ни до

Ни до догадки, ни до дна, до дна,

Не докопался до глубин,

И ту, которая одна,

Не долюбил, не долюбил, не долюбил!

Не долюбил…

Смешно, не правда ли, смешно, смешно…

А он шутил, не дошутил,

Осталось недорешено,

Все то, что он не дорешил.

Ни единою буквой не лгу, не лгу,

Он был чистого слога слуга, слуга,

Он писал ей стихи на снегу, на снегу.

К сожалению, тают снега, снега.

Но тогда еще был снегопад, снегопад

И свобода писать на снегу,

И большие снежинки и град

Он губами хватал на бегу.

Но к ней в серебряном ландо

Он не добрался и не до

Не добежал, бегун, беглец, беглец,

Не долетел, не доскакал,

А звездный знак его, телец,

Холодный млечный путь лакал.

Смешно, не правда ли, смешно, смешно,

Когда секунд недостает,

Недостающее звено

И недолет, и недолет, и недолет!…

Смешно, не правда ли? Ну вот,

И вам смешно, и даже мне.

Конь на скаку и птица влет

По чьей вине?

По чьей вине?

По чьей вине?






Горизонт




Чтоб не было следов, повсюду подмели,

Ругайте же меня, позорьте и терзайте!

Мой финиш — горизонт, а лента — край земли,

Я должен первым быть на горизонте.

Условия пари одобрили не все

И руки разбивали неохотно.

Условье таково, чтоб ехать по шоссе,

И только по шоссе бесповоротно.

Наматывая мили на кардан,

Я еду параллельно проводам,

Но то и дело тень перед мотором,

То черный кот, то кто-то в чем-то черном,

Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут,

Догадываюсь, в чем и как меня обманут,

Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут

И где через дорогу трос натянут.

Но стрелки я топлю, на этих скоростях

Песчинка обретает силу пули

И я сжимаю руль до судорог в кистях,

Успеть, пока болты не затянули!

Наматывая мили на кардан,

Я еду в направленьи к проводам.

Завинчивают гайки! Побыстрее!

Не то поднимут трос как раз, где шея.

И плавится асфальт, протекторы кипят,

Под ложечкой сосет от близости развязки.

Я голой грудью рву натянутый канат,

Я жив, снимите черные повязки!

Кто вынудил меня на жесткое пари,

Нечистоплотный в споре и расчетах.

Азарт меня пьянит, но как ни говори,

Я торможу на скользких поворотах!

Наматываю мили на кардан

Назло канатам, тросам, проводам.

Вы только проигравших урезоньте,

Когда я появлюсь на горизонте.

Мой финиш, горизонт попрежнему далек,

Я ленту не порвал, но я покончил с тросом.

Канат не пересек мой шейный позвонок,

Но из кустов стреляют по колесам!

Меня ведь не рубли на гонку завели,

Меня просили: миг не проворонь ты,

Узнай, а есть предел там, на краю земли,

И можно ли раздвинуть горизонты?

Наматываю мили на кардан.

Я пулю в скат влепить себе не дам.

Но тормоза отказывают…

Я горизонт промахиваю с хода!






***




Полководец с шеею короткой

Должен быть в любые времена.

Чтобы грудь почти от подбородка,

От затылка, сразу чтоб спина.

На короткой незаметной шее

Голове уютнее сидеть

И душить значительно труднее,

И арканом не за что задеть.




А они вытягивают шею

И встают на кончики носков.

Чтобы видеть дальше и вернее,

Нужно посмотреть поверх голов.




Все, теперь он темная лошадка,

Даже если видел свет вдали.

Поза неустойчива и шатка,

И открыта шея для петли.

И любая подлая ехидна

Сосчитает позвонки на ней.

Дальше видно, но не дальновидно

Жить с открытой шеей меж людей.




А они вытягивают шею

И встают на кончики носков.

Чтобы видеть дальше и вернее,

Нужно посмотреть поверх голов.




Чуть отпустят нервы, как уздечка,

Больше не держа и не храня,

Под ноги пойдет тебе подсечка,

И на шею ляжет пятерня.

Вот какую притчу о Востоке

Рассказал мне старый аксакал.

Даже сказки здесь и те жестоки,

Думал я и шею измерял.

Шея длинная — приманка для петли,

А грудь — мишень для стрел, но не спешите,

Ушедшие не датами бессмертье обрели,

Так что живых не очень торопите.






Баллада об иноходце




Я скачу, но я скачу иначе

По полям, по лужам, по росе…

Говорят: он иноходью скачет.

Это значит иначе, чем все.

Но наездник мой всегда на мне,

Стременами лупит мне под дых.

Я согласен бегать в табуне,

Но не под седлом и без узды!

Если не свободен нож от ножен,

Он опасен меньше, чем игла.

Вот и я — оседлан и стреножен.

Рот мой раздирают удила.

Мне набили раны на спине,

Я дрожу боками у воды.

Я согласен бегать в табуне,

Но не под седлом и без узды!

Пляшут, пляшут скакуны не старте,

Друг на друга злобу затая.

В исступленье, в бешенстве, в азарте,

И роняют пену, как и я,

Мой наездник у трибун в цене,

Крупный мастер верховой езды.

Ох, как я бы бегал в табуне,

Но не под седлом и без узды!

Нет, не будут золотыми горы,

Я последним цель пересеку,

Я ему припомню эти шпоры,

Засбою, отстану на скаку!

Колокол, жокей мой на коне,

Он смеется в предвкушении мзды.

Ох, как я бы бегал в табуне,

Но не под седлом и без узды!

Что со мной, что делаю, как смею?

Потакаю своему врагу.

Я собою просто не владею,

Я придти не первым не могу!

Что же делать остается мне?

Вышвырнуть жокея моего

И скакать, как будто в табуне,

Под седлом, в узде, но без него!

Я пришел, а он в хвосте плетется

По камням, по лужам, по росе.

Я впервые не был иноходцем,

Я стремился выиграть, как все!






Песня микрофона




Я оглох от ударов ладоней,

Я ослеп от улыбок певиц,

Сколько лет я страдал от симфоний,

Потакал подражателям птиц!

Сквозь меня, многократно просеясь,

Чистый звук в ваши души летел.

Стоп! Вот тот, на кого я надеюсь.

Для кого я все муки стерпел.




Сколько раз в меня шептали про луну,

Кто-то весело орал про тишину,

На пиле один играл, шею спиливал,

А я усиливал, усиливал, усиливал!…




Он поет задыхаясь, с натугой,

Он устал, как солдат на плацу.

Я тянусь своей шеей упругой

К мокрому от пота лицу.

Только вдруг… Человече, опомнись,

Что поешь, отдохни, ты устал!

Эта патока, сладкая горечь

Скажи, чтобы он перестал.




Сколько раз в меня шептали про луну,

Кто-то весело орал про тишину,

На пиле один играл, шею спиливал,

А я усиливал, усиливал, усиливал!…




Все напрасно, чудес не бывает,

Я качаюсь, я еле стою.

Он бальзамом мне горечь вливает

В микрофонную глотку мою.

В чем угодно меня обвините,

Только против себя не пойдешь.

По профессии я — усилитель.

Я страдал, но усиливал ложь.




Сколько раз в меня шептали про луну,

Кто-то весело орал про тишину,

На пиле один играл, шею спиливал,

А я усиливал, усиливал, усиливал!…




Застонал я, динамики взвыли,

Он сдавил мое горло рукой.

Отвернули меня, умертвили,

Заменили меня на другой.

Тот, другой, он все стерпит и примет.

Он навинчен на шею мою.

Нас всегда заменяют другими,

Чтобы мы не мешали вранью.

Мы в чехле очень честно лежали:

Я, штатив, да еще микрофон,

И они мне, смеясь рассказали,

Как он рад был, что я заменен.






***




Мне в ресторане вечером вчера

Сказали с юмором и с этикетом,

Что киснет водка, выдохлась икра

И что у них ученый по ракетам.

И многих с водкой помня пополам,

Не разобрав, что плещется в бокале,

Я, улыбаясь, подходил к столам

И отзывался, если окликали.

Вот он, надменный, словно Ришелье,

Почтенный, словно папа в старом скетче.

Но это был директор ателье,

И не был засекреченный ракетчик.

Со мной гитара, струны к ней в запас,

И я гордился тем, что тоже в моде.

К науке тяга сильная сейчас,

Но и к гитаре тяга есть в народе.

Я выпил залпом и разбил бокал,

Мгновенно мне гитару дали в руки.

Я три своих аккорда перебрал,

Запел и запил от любви к науке.

И, обнимая женщину в колье,

И, сделав вид, что хочет в песню вжиться,

Задумался директор ателье,

О том, что завтра скажет сослуживцам.

Я пел и думал: вот икра стоит,

А говорят кеты не стало в реках,

А мой ученый где-нибудь сидит

И мыслит в миллионах и парсеках.

Он предложил мне где-то на дому,

Успев включить магнитофон в портфеле:

Давай дружить домами. Я ему

Сказал: мой дом — твой дом моделей.

И я нарочно разорвал струну.

И, утаив, что есть запас в кармане,

Сказал: привет, зайти не премину,

Но только, если будет марсианин.

Я шел домой под утро, как старик.

Мне под ноги катались дети с горки,

И аккуратный первый ученик

Шел в школу получать свои пятерки.

Ну что ж, мне поделом и по делам:

Лишь первые пятерки получают.

Не надо подходить к чужим столам

И отзываться, если окликают.






***




Все годы и века и эпохи подряд

Все стремится к теплу от морозов и вьюг.

Почему ж эти птицы на север летят,

Если птицам положено только на юг!

Слава им не нужна и величье,

Вот под крыльями кончится лед,

И найдут они счастье птичье,

Как награду за дерзкий полет.

Что же нам не жилось, что же нам не спалось?

Что нас выгнало в путь по высокой волне?

Нам сиянья пока наблюдать не пришлось,

Это редко бывает: сиянье в цене.

Тишина, только чайки, как молнии.

Пустотой мы их кормим из рук,

Но наградою нам за безмолвие

Обязательно будет звук.

Как давно снятся нам только белые сны!

Все другие оттенки снега занесли.

Мы ослепли давно от такой белизны,

Но прозреем от черной полоски земли.

Наше горло отпустит молчание,

Наша слабость растает, как тень,

И наградой за ночи отчаянья

Будет вечный полярный день.

Север. Воля. Надежда. Страна без границ.

Снег без грязи, как долгая жизнь без вранья.

Воронье нам не выклюет глаз из глазниц,

Потому, что не водится здесь воронья.

Кто не верил в дурные пророчества,

В снег не лег ни на миг отдохнуть,

Тем наградою за одиночество

Должен встретиться кто-нибудь.






***




Для меня эта ночь вне закона,

Я пишу по ночам больше тем.

И хватаюсь за диск телефона

И набираю вечное 07.

Девушка, здравствуйте, как вас звать? — Тома.

Семьдесят вторая. — Жду, дыханье затая.

Повторите, быть не может, я уверен, дома.

А, вот уже ответили… Ну, здравствуй, это я!

Эта ночь для меня вне закона,

Я не сплю, я кричу: поскорей!

Почему мне в кредит, по талону

Предлагают любимых людей?

Девушка, слушайте, семьдесят вторая,

Не могу дождаться, и часы мои стоят.

К дьяволу все линии, я завтра улетаю!

А, вот уже ответили… Ну, здравствуй, это я!

Телефон для меня, как икона,

Телефонная книга — требник,

Стала телефонистка мадонной,

Расстоянья на миг сократив.

Девушка, милая, я прошу, продлите,

Вы теперь, как ангел, не сходите ж с алтаря!

Самое главное впереди, поймите,

Вот уже ответили… Ну, здравствуй, это я!

Что, опять поврежденье на трассе?

Что, реле там с ячейкой шалят?

Все равно, буду ждать, я согласен

Начинать каждый вечер с нуля!

07. Здравствуйте, повторите снова.

Не могу дождаться, жду, дыханье затая,

Да, меня. Конечно, я. Да, я, конечно, дома!

Вызываю. Отвечайте. Здравствуй, это я!






***




Сон мне: желтые огни,

И хриплю во сне я:

Повремени, повремени,

Утро мудренее,

Но и утром все не так,

Нет того веселья,

Или куришь натощак,

Или пьешь с похмелья.

Эх, раз…

В кабаках зеленый штоф,

Белые салфетки.

Рай для нищих и шутов,

Мне ж, как птице в клетке!

В церкви смрад и полумрак,

Дьяки курят ладан.

Нет и в церкви все не так,

Все не так, как надо.

Эх, раз…

Я на гору впопыхах,

Чтоб чего не вышло,

А на горе стоит ольха,

А под горою вишня.

Хоть бы склон увить плющом,

Мне б и то отрада,

Мне бы что-нибудь еще,

Все не так, как надо!

Эх, раз…

Эх, да по полю вдоль реки

Света тьма, нет бога,

А в чистом поле васильки

И дальняя дорога.

Вдоль дороги лес густой

С бабами-ягами,

А в конце дороги той

Плаха с топорами.

Где-то кони пляшут в такт,

Нехотя и плавно.

Вдоль дороги все не так,

А в конце — подавно.

И ни церковь, ни кабак,

Ничего не свято!

Нет, ребята, все не так,

Все не так, ребята!






***




Как во смутной волости,

Лютой, злой губернии

Выпадали молодцу

Все шипы да тернии.

Он обиды зачерпнул,

Полные пригоршни.

Ну, а горя, что хлебнул,

Не бывает горше.

Пей отраву, хоть залейся,

Благо денег не берут.

Сколь веревочка ни вейся,

Все равно совьешься в кнут!

Все равно совьешься в кнут!

Гонит неудачников по миру с котомкою.

Жизнь течет меж пальчиков

Паутинкой тонкою,

А которых повело, повлекло

По лихой дороге,

Тех ветрами сволокло

Прямиком в остроги.

Тут на милость не надейся

Стиснуть зубы, да терпеть.

Сколь веревочка ни вейся,

Все равно совьешься в плеть!

Все равно совьешься в плеть.

Ох, лихая сторона,

Сколь в тебе ни рыскаю,

Лобным местом ты красна

Да веревкой склизкою!

А повешенным сам дьявол-сатана

Голы пятки лижет.

Эх, досада, мать честна,

Ни пожить, ни выжить!

Ты не вой, не плачь, а смейся.

Слез-то нынче не простят.

Сколь веревочка ни вейся,

Все равно укоротят!

Все равно укоротят.

Ночью думы муторней.

Плотники не мешкают.

Не успеть к заутренней

Больно рано вешают.

Ты об этом не жалей, не жалей:

Что тебе отсрочка!

На веревочке твоей

Нет ни узелочка.

Лучше ляг да обогрейся:

Я, мол, казни не просплю.

Сколь веревочка ни вейся,

А совьешься ты в петлю!

А совьешься ты в петлю.






***




Во хмелю слегка лесом правил я,

Не устал пока, пел за здравие.

А умел я петь песни вздорные.

Как любил я вас, очи черные!

То неслись, то плелись,

То трусили рысцой,

И болотную слизь

Конь швырял мне в лицо.

Только я проглочу

Вместе с грязью слюну,

Штоф у горла скручу

И опять затяну:

Очи черные, как любил я вас…

Но прикончил я то, что впрок припас.

Головой тряхнул, чтоб слетела блажь,

И вокруг взглянул и присвистнул аж!

Лес стеной впереди, не пускает стена.

Кони прядут ушами, назад подают.

Где просвет, где прогал, не видать ни рожна,

Колют иглы меня, до костей достают!

Коренной ты мой!

Выручай же, брат!

Ты куда, родной!

Почему назад?

Дождь, как яд, с ветвей

Не добром пропах.

Пристяжной моей

Волк нырнул под пах.

Вот же пьяный дурак, вот же налил глаза!

Ведь погибель пришла, а бежать не суметь.

Из колоды моей утащили туза,

Да такого туза, без которого — смерть!

Я ору волкам:

Побери вас прах!

А коней пока

Подгоняет страх.

Шевелю кнутом,

Бью крученые

И ору притом:

Очи черные…

Храп, да топот, да лязг, да лихой перепляс,

Бубенцы плясовую играют с дуги.

Ох вы, кони мои, погублю же я вас!

Выносите, друзья, выносите, враги!

От погони той

Даже хмель иссяк.

Мы на кряж крутой

На одних осях!

В хлопьях пены вы,

Струи в кряж лились,

Отдышались, отхрипели да откашлялись.

Я к лошадкам забитым,

Что не подвели,

Поклонился в копыта

До самой земли.

Сбросил с воза манатки,

Повел в поводу.

Спаси бог вас, лошадки,

Что целы мы тут!

Сколько кануло, сколько схлынуло!

И кидало меня, не докинуло.

Может, спел про вас неумело я.

Очи черные, скатерть белая!






***




Капитана в тот день называли на ты,

Шкипер с юнгой сравнялись в талантах,

Распрямляя хребты и срывая бинты,

Бесновались матросы на вантах.

Двери наших мозгов

Посрывало с петель.

Миражи берегов,

Покрывало земель

Этих обетованных, желанных,

И колумбовых и магелланных!

Только мне берегов не видать и земель,

С хода в девять узлов сел по горло на мель,

А у всех молодцов благородная цель,

И в конце-то концов, я ведь сам сел на мель!

И ушли корабли, мои братья, мой флот,

Кто чувствительней, брызги сглотнули.

Без меня продолжался великий поход,

На меня ж парусами махнули.

И погоду, и случай безбожно кляня,

Мои пасынки кучей бросали меня.

Вот со шлюпок два залпа — ладно

От Колумба и от Магеллана.

Я пью пену, волна не доходит до рта,

И от палуб до дна обнажились борта,

А бока мои грязны — таи, не таи,

Так любуйтесь на язвы и раны мои!

Вот дыра у ребра, это след от ядра,

Вот рубцы от тарана, и даже

Видны шрамы от крючьев,

Какой-то пират мне хребет

Перебил в абордаже.

Киль, как старый, неровный гитаровый гриф,

Это брюхо вспорол мне коралловый риф,

Задыхаюсь, гнию, так бывает:

И просоленное загнивает.

Ветры кровь мою пьют и сквозь щели снуют

Прямо с бока на ют, меня ветры добьют.

Я под ними стою от утра до утра,

Гвозди в душу мою забивают ветра!

И гулякой шальным все швыряют вверх дном

Эти ветры, незваные гости.

Захлебнуться бы им в моих трюмах вином

Или с мели сорвать меня в злости!

Я уверовал в это, как загнанный зверь,

Но не злобные ветры нужны мне теперь,

Мои мачты, как дряблые руки,

Паруса, словно груди старухи.

Будет чудо восьмое, и добрый прибой

Мое тело омоет живою водой,

Море, божья роса, с меня снимет табу,

Вздует мне паруса, словно жилы на лбу!

Догоню я своих, догоню и прощу

Позабывшую помнить армаду.

И команду свою я обратно пущу,

Я ведь зла не держу на команду!

Только, кажется, нет больше места в строю!

— Плохо шутишь, корвет, потеснись, раскрою!

Как же так? Я ваш брат, я ушел от беды,

Полевее фрегат, всем нам хватит воды!

До чего ж вы дошли, значит, что мне — уйти?

Если был на мели — дальше нету пути?

Разомкните ряды, что же вы, корабли?

Всем нам хватит воды, всем нам хватит земли,

Этой обетованной, желанной,

И колумбовой, и магелланной!






***




Вдоль обрыва по-над пропастью, по самому краю

Я коней своих нагайкою стегаю, погоняю.

Что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю,

Чую, с гибельным восторгом, пропадаю.

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее,

Вы тугую не слушайте плеть!

Но что-то кони мне попались привередливые,

И дожить не успел, мне допеть не успеть!




Я коней напою, я куплет допою,

Хоть немного еще постою на краю.




Сгину я, меня пушинкой ураган сметет с ладони,

И в санях меня галопом повлекут по снегу утром.

Вы на шаг неторопливый перейдите, мои кони,

Хоть немного, но продлите путь к последнему приюту!

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее,

Не указчики вам кнут и плеть.

Но что-то кони мне попались привередливые,

И дожить не успел, мне допеть не успеть.




Я коней напою, я куплет допою,

Хоть немного еще постою на краю.




Мы успели. В гости к богу не бывает опозданий,

Так, что ж там ангелы поют такими злыми голосами?

Или это колокольчик весь зашелся от рыданий,

Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани!

Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее,

Умоляю вас, вскачь не лететь!

Но что-то кони мне достались привередливые.

Коль дожить не успел, так хотя бы допеть!




Я коней напою, я куплет допою,

Хоть немного еще постою на краю.






***




У вина достоинство, говорят, целебное.

Я решил попробовать.

Бутылку взял, открыл.

Вдруг оттуда вылезло что-то непотребное:

Может быть зеленый змий, а может, крокодил.

Если я чего решил, я выпью-то обязательно,

Но к этим шуткам отношусь я очень отрицательно.

А оно зеленое, пахучее, противное,

Прыгало по комнате, ходило ходуном.

А потом послышалось пенье заунывное,

И виденье оказалось грубым мужиком.

Если я чего решил, я выпью-то обязательно,

Но к этим шуткам отношусь я очень отрицательно.

И если б было у меня времени хотя бы час.

Я бы дворников позвал бы с метлами, а тут

Вспомнил детский детектив — старика Хоттабыча

И спросил: товарищ Ибн, как тебя зовут?

Так, что хитрость, говорю, брось свою иудину,

Прямо, значит, отвечай, кто тебя послал?

И кто загнал тебя сюда — в винную посудину?

От кого скрывался ты и чего скрывал?

Тот мужик поклоны бьет, отвечает вежливо:

Я не вор, я не шпион, я вообще-то дух!

И за свободу за свою, захотите ежели,

Изобью за вас любого, можно даже двух.

Тут я понял: это джин, он ведь может многое,

Он ведь может мне сказать: вмиг озолочу.

Ваше предложение, — говорю, — убогое.

Морды после будем бить. Я вина хочу!

Ну а после — чудеса по такому случаю!

Я до небес дворец хочу, ведь ты на то и бес.

А он мне: мы таким делам вовсе не обучены,

Кроме мордобития — никаких чудес.

Врешь, — кричу, — шалишь, — кричу. Ну, и дух в амбицию.

Стукнул раз — специалист, видно по нему.

Я, конечно, побежал, позвонил в милицию.

Убивают, — говорю, — прямо на дому.

Вот они подъехалм, показали аспиду!

Супротив милиции он ничего не смог!

Вывели болезного, руки ему за спину

И с размаху кинули в черный воронок.

Что с ним стало? Может быть, он в тюряге мается.

Чем в бутылке, лучше уж в Бутырке посидеть.

Ну, а может, он теперь боксом занимается?

Если будет выступать, я пойду смотреть.






***




Едешь ли в поезде, в автомобиле,

Или гуляешь, хлебнувши винца,

При современном машинном обилье

Трудно по жизни пройти до конца.

Вот вам авария в Замоскворечье

Трое везли хоронить одного.

Все, и шофер, получили увечья,

Только который в гробу — ничего.

Бабы по найму рыдали сквозь зубы,

Дьякон — и тот верхней ноты не брал,

Громко фальшивили медные трубы

Только который в гробу не соврал.

Бывший начальник и тайный разбойник

В лоб лобызал и брезгливо плевал.

Все приложились, и только покойник

Так никого и не поцеловал.

Но грянул гром. Ничего не попишешь,

Силам природы на речи плевать.

Все побежали под плиты и крыши,

Только покойник не стал убегать.

Что ему дождь! От него не убудет.

Вот у живущих закалка не та.

Ну, а покойники — бывшие люди

Смелые люди — и нам не чета.

Как ни спеши, тебя опережают.

Клейкий ярлык, как отметка на лбу,

А ничего тебе не угрожает,

Только когда ты в дубовом гробу.

Можно в отдельной, а можно и в общей

Мертвых квартирный вопрос не берет.

Вот молодец, этот самый усопший,

Вовсе не требует лишних хлопот.

В царстве теней, в этом обществе строгом,

Нет ни опасностей, нет ни тревог.

Ну, а у вас? Все мы ходим под богом.

Только которым в гробу — ничего.

Слышу кругом: он покойников славит!

Нет, я в обиде на нашу судьбу.

Всех нас когда-нибудь кто-то задавит,

За исключением тех, кто в гробу.






***




Считать по нашему, мы выпили немного.

Не вру, ей-богу. Скажи, Серега!

И если б водку гнать не из опилок,

То что б нам было с пяти бутылок?

Вторую пили близ прилавка в закуточке,

Но это были еще цветочки,

Потом в скверу, где детские грибочки,

Потом не помню — дошел до точки,

Я пил из горлышка, с устатку и не евши,

Но я, как стекло, был, то есть остекленевший,

Ну, а когда коляска подкатила,

Тогда у нас было семьсот на рыло.

Мы, правда, третьего насильно затащили.

Но тут промашка — переборщили.

А что очки товарищу разбили,

Так то портвейном усугубили.

Товарищ первый нам сказал, что, мол, уймитесь,

Что не буяньте, что разойдитесь.

Ну, разойтись я тут же согласился.

И разошелся, конечно, и расходился.

Но, если я кого ругнул — карайте строго,

Но это вряд ли, скажи, Серега!

А что упал, так то от помутненья,

Орал не с горя, от отупенья.

Теперь позвольте пару слов без протокола:

Чему нас учит семья и школа?

Что жизнь сама таких накажет строго.

Тут мы согласны, скажи, Серега.

Вот он проснется и, конечно, скажет.

Пусть жизнь осудит, да, Сергей? Пусть жизнь накажет.

Так отпустите, вам же легче будет,

Чего возиться, если жизнь осудит!

Вы не глядите, что Сережа все кивает,

Он соображает, он все понимает.

А что молчит, так это от волненья,

От осознанья, так сказать, и просветленья.

Не запирайте, люди, плачут дома детки,

Ему ведь в Химки, а мне — в Медведки.

Да, все равно, автобусы не ходят,

Метро закрыто, в такси не содят.

Приятно все же, что нас здесь уважают.

Гляди, подвозят, гляди, сажают,

Разбудит утром не петух, прокукарекав,

Сержант подымет, как человека.

Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся.

Я рупь заначил — слышь, Сергей, — опохмелимся.

И все же, брат, трудна у нас дорога.

Эх, бедолага, ну, спи, Серега!






***




Как засмотрится мне нынче, как задышится!

Воздух крут перед грозой, круто вязок.

Что споется мне сегодня, что услышится!

Птицы вещие поют, и все из сказок.

Птица Сирин мне радостно скалится,

Веселит, зазывает из гнезд,

А напротив тоскует, печалится,

Травит душу чудной Алконост.

Словно семь заветных струн

Зазвенели в свой черед:

Это птица Гамаюн

Надежду подает!

В синем небе, колокольнями проколотом,

Медный колокол, медный колокол

То ль возрадовался, то ли осерчал.

Купола в России кроют чистым золотом,

Чтобы чаще господь замечал.

Я стою, как перед вечною загадкою,

Пред великой да сказочной страною,

Перед солоно- да горько- кисло-сладкою,

Голубою, родниковою, ржаною.

Грязью чавкая, жирной да ржавой

Вязнут лошади по стремена,

Но влекут меня сонной державою,

Что раскисла, опухла от сна.

Словно семь богатых лун

На пути моем встает:

Это птица Гамаюн

Надежду подает.

Душу сбитую да стертую утратами,

Душу сбитую перекатами,

Если до крови лоскут истончал,

Залатаю золотыми я заплатами,

Чтобы чаще господь замечал.






Охота на волков




Рвусь из сил, из всех сухожилий,

Но сегодня опять, как вчера,

Обложили меня, обложили,

Гонят весело на номера.

Из-за ели хлопочут двустволки,

Там охотники прячутся в тень.

На снегу кувыркаются волки,

Превратившись в живую мишень.

Идет охота на волков,

Идет охота.

На серых хищников

Матерых и щенков.

Кричат загонщики,

И лают псы до рвоты.

Кровь на снегу и пятна красные флажков.

Не на равных играют с волками

Егеря, но не дрогнет рука.

Оградив нам свободу флажками,

Бьют уверенно, наверняка!

Волк не может нарушить традиций.

Видно, в детстве, слепые щенки,

Мы, волчата, сосали волчицу

И всосали: нельзя за флажки!

Наши ноги и челюсти быстры.

Почему же, вожак, дай ответ,

Мы затравленно рвемся на выстрел

И не пробуем через запрет?

Волк не должен, не может иначе!

Вот кончается время мое:

Тот, которому я предназначен,

Улыбнулся и поднял ружье.

Но а я из повиновения вышел,

За флажки: жажда жизни сильней,

Только сзади я с радостью слышал

Изумленные крики людей.

Рвусь из сил, из всех сухожилий,

Но сегодня не так, как вчера.

Обложили меня, обложили,

Но остались ни с чем егеря!

Идет охота на волков,

Идет охота.

На серых хищников

Матерых и щенков,

Кричат загонщики,

И лают псы до рвоты,

Кровь на снегу и пятна красные флажков.






***




Прошла пора вступлений и прелюдий,

Все хорошо, не вру, без дураков!

Меня к себе зовут большие люди,

Чтоб я им пел охоту на волков.

Быть может, запись слышал из окон,

А может быть, с детьми ухи не сваришь,

Как знать, но приобрел магнитофон

Какой-нибудь ответственный товарищ.

И, предаваясь будничной беседе

В кругу семьи, где свет торшера тускл,

Тихонько, чтоб не слышали соседи,

Он взял, да и нажал на кнопку «Пуск».

И там, не разобрав последних слов

(Прескверный дубль достали на работе),

Услышал он охоту на волков

И кое-что еще на обороте.

И все прослушав до последней ноты,

И разозлясь, что слов последних нет,

Он поднял трубку: автора «Охоты..»

Ко мне пришлите завтра в кабинет.

Я не хлебнул для храбрости винца,

И подавляя частую икоту,

С порога, от начала до конца

Я проорал ту самую охоту.

Его просили дети, безусловно,

Чтобы была улыбка на лице,

Но он меня прослушал благосклонно

И даже аплодировал в конце.

И об стакан бутылкою звеня,

Которую извлек из книжной полки,

Он выпалил: да это ж про меня!

Про всех про нас, какие, к черту волки?!

Ну все, теперь, конечно что-то будет:

Уже три года в день по пять звонков.

Меня к себе зовут большие люди,

Чтоб я им пел охоту на волков.






***




Не пиши мне про любовь: не поверю я,

Мне вот тут уже дела твои прошлые.

Слушай лучше: тут с лавсаном материя.

Если хочешь, я куплю, вещь хорошая.

Водки я пока не пью, ну ни стопочки.

Экономлю, и не ем даже супу я,

Потому что куплю тебе кофточку,

Потому что я люблю тебя, глупая!

Был в балете: мужики девок хапают.

Девки все, как на подбор, в белых тапочках.

Вот пишу, а слезы душат и капают,

Не давай себя хватать, моя лапочка!

Наш бугай один из первых на выставке,

А сперва кричали, будто бракованный.

Но очухались и вот дали приз-таки.

Весь в медалях он лежит запакованный.

Председателю скажи, пусть избу мою

Кроет нынче же и пусть всю травку выкосит.

А не то я телок крыть не подумаю,

Рекордсмена портить мне? На-кось, выкуси!

И пусть починит наш амбар, ведь не гнить зерну.

Будет Пашка приставать, с ним — как с предателем.

С агрономом не гуляй — ноги выдерну!

Можешь раза два пройтись с председателем.

До свидания, я в ГУМ за покупками,

Это вроде нашего амбара, но со стеклами.

Ведь ты мне можешь надоесть с полушубками,

В сером платьице с узорами блеклыми.




Постскриптум:

Тут стоит культурный парк по-над речкою.

В нем гуляю и плюю только в урны я.

Но ты, конечно, не поймешь, там, за печкою,

Потому ты — темнота некультурная






***




Здравствуй, Коля, милый мой, друг мой ненаглядный!

Во первых строках письма шлю тебе привет.

Вот приедешь ты, боюсь, занятой, нарядный,

Не заглянешь и ко мне, сразу в сельсовет.

Как уехал ты, я в крик, бабы прибежали,

Ох разлуки, говорят, ей не перенесть.

Так скучала за тобой, что меня держали,

Хоть причины не скучать очень даже есть.

Тут вот Пашка приходил, кум твой окаянный.

Еле-еле не далась, даже щас дрожу.

Он три дня уж, почитай, ходит злой и пьяный

Перед тем, как приставать, пьет для куражу.

Ты, болтают, получил премию большую,

Будто Борька, наш бугай, первый чемпион!

К злыдню этому — быку я тебя ревную

И люблю тебя сильней, нежели чем он.

Ты приснился мне во сне, пьяный, злой, угрюмый.

Если думаешь чего, так не мучь себя!

С агрономом я прошлась, только ты не думай,

Говорили мы весь час только про тебя.

Ты уж Коля, там не пей, потерпи до дому.

Дома можно хоть чего, можешь хоть в запой.

Мне не надо никого, даже агронома,

Хоть культурный человек, несравним с тобой.

Наш амбар в дожди течет: прохудился, верно.

Без тебя невмоготу, кто ж создаст уют?

Хоть какой, но приезжай, жду тебя безмерно!

Если можешь, напиши, что там продают.






Порвали парус




А у дельфина взрезано брюхо винтом.

Выстрела в спину не ожидает никто.

На батарее нету снарядов уже.

Надо быстрее на вираже.

Но, парус порвали, парус!

Каюсь, каюсь, каюсь…

Даже в дозоре можешь не встретить врага.

Это не горе, если болит нога.

Петли дверные многим скрипят, многим поют.

Кто вы такие? Здесь вас не ждут.

Но, парус порвали, парус!

Каюсь, каюсь, каюсь…

Многие лета тем, кто поет во сне.

Все части света могут лежать на дне.

Все континенты могут гореть в огне,

Только все это не по мне.

Но, парус порвали, парус!

Каюсь, каюсь, каюсь…






***




Вот главный вход, но только, вот,

Упрашивать — я лучше сдохну.

Хожу я через черный ход,

А выходить стараюсь в окна.

Не вгоняю я в гроб никого,

Но вчера меня тепленького,

Хоть бываю и хуже я сам,

Оскорбили до ужаса.

И плюнув в пьяное мурло,

И обвязав лицо портьерой

Я вышел прямо сквозь стекло

В объятья к милиционеру.

И меня окровавленного,

Всенародно прославленного

Прям как был я в амбиции

Довели до милиции.

И кулаками покарав,

И попинав меня ногами

Мне присудили крупный штраф

За то, что я нахулиганил.

А потом перевязанному,

Несправедливо наказанному

Эти добрые мальчики

Дали спать на диванчике.

Проснулся я — еще темно,

Успел поспать и отдохнуть я.

Я встал и, как всегда, — в окно,

А на окне стальные прутья.

И меня патентованного,

Ко всему подготовленного

Эти прутья печальные

Ввергли в бездну отчаянья.

А рано утром, верь не верь,

Я встал, от слабости шатаясь,

И вышел в дверь, я вышел в дверь…

С тех пор в себе я сомневаюсь.

В мире тишь и безветрие,

Тишина и симметрия,

На душе моей гадостно,

И живу я безрадостно.






***




В тот вечер я не пил не пел,

Я на нее вовсю глядел,

Как смотрят дети, как смотрят дети,

Но тот, кто раньше с нею был,

Сказал мне, чтоб я уходил,

Сказал мне, чтоб я уходил,

Что мне не светит.

И тот, кто раньше с нею был,

Он мне грубил, он мне грозил,

А я все помню, я был не пьяный.

Когда ж я уходить решил,

Она сказала: «Не спеши.»

Она сказала: «Не спеши.

Ведь слишком рано».

Но тот, кто раньше с нею был,

Меня, как видно, не забыл

И как-то в осень и как-то в осень

Иду с дружком, гляжу — стоят.

Они стояли молча в ряд

Они стояли молча в ряд

Их было восемь.

Со мною нож.

Решил я: «Что ж.

Меня так просто не возьмешь.

Держитесь, гады! Держитесь, гады!»

К чему задаром пропадать?

Ударил первым я тогда

Ударил первым я тогда,

Так было надо.

Но тот, кто раньше с нею был,

Он эту кашу заварил

Вполне серьезно, вполне серьезно.

Мне кто-то на плечи повис,

Валюха крикнул: «Берегись!»

Валюха крикнул: «Берегись!»,

Но было поздно.

За восемь бед один ответ.

В тюрьме есть тоже лазарет.

Я там валялся, я там валялся.

Врач резал вдоль и поперек.

Он мне сказал: «Держись, браток!»

Он мне сказал: «Держись, браток!»

И я держался.

Разлука мигом пронеслась,

Она меня не дождалась,

Но я прощаю, ее прощаю.

Ее, как водится, простил

Того ж, кто раньше с нею был,

Того ж, кто раньше с нею был,

Я не прощаю!

Ее, конечно, я простил,

Того ж, кто раньше с нею был,

Того ж, кто раньше с нею был,

Я повстречаю!






Братские могилы




На братских могилах не ставят крестов

И вдовы на них на рыдают,

К ним кто-то приносит букеты цветов

И вечный огонь зажигают.

Здесь раньше вставала земля на дыбы,

А нынче — гранитные плиты.

Здесь нет ни одной персональной судьбы

Все судьбы в единую слиты.

А в вечном огне виден вспыхнувший танк,

Горящие русские хаты,

Горящий Смоленск и горящий Рейхстаг,

Горящее сердце солдата.

На братских могилах нет плачущих вдов,

Сюда ходят люди покрепче.

На братских могилах не ставят крестов,

Но разве от этого легче?






***




Ну, вот исчезла дрожь в руках

Теперь — наверх.

Ну, вот сорвался в пропасть страх

Навек навек.

Для остановки нет причин

Иду, скользя,

И в мире нет таких вершин,

Что взять нельзя.

Среди нехоженных путей

Один пусть мой,

Среди невзятых рубежей

Один за мной.

А имена тех, кто здесь лег,

Снега таят.

Среди нехоженных дорог

Одна — моя.

Здесь голубым сияньем льдов

Весь склон облит

И тайну чьих-нибудь следов

Гранит хранит.

И я гляжу в свою мечту

Поверх голов

И свято верю в чистоту

Снегов и слов.

И пусть пройдет немалый срок

Мне не забыть

Как здесь сомнения я смог

В себе убить.

В тот день шептала мне вода:

«Удач всегда»,

А день, какой был день тогда?

Ах, да. Среда.






Лекция о международных отношениях для 15-суточников




Я вам, ребяты, на мозги не капаю,

Но, вот он — перегиб и парадокс,

Когой-то выбирают римским папою,

Когой-то запирают в тесный бокс.

Там все места блатные расхватали и

Пришипились, надеясь на авось.

Тем временем во всей честной Италии

На папу кандидата не нашлось.

Жаль на меня невовремя накинули аркан.

Я б засосал стакан и в Ватикан.

Церковники хлебальники разинули.

Замешкался маленько Ватикан,

А мы (тут) им папу римского подкинули

Из наших, из поляков, из славян.

Сижу на нарах я, в Нарофоминске я.

Когда б ты знала, жизнь мою губя,

Что я бы мог бы выйти в папы римские,

А в мамы взять, естественно, тебя.

Жаль на меня невовремя накинули аркан.

Я б засосал стакан и в Ватикан.

При власти, при деньгах ли, при короне ли

Судьба людей швыряет как котят.

Ну, как мы место шаха проворонили?!

Нам этого потомки не простят!

Шах расписался в полном неумении.

Вот тут его возьми и замени.

Где взять? У нас любой второй в Туркмении

Аятолла и даже Хомейни.

Всю жизнь мою в ворота бью рогами как баран,

А мне бы взять Коран и в Тегеран.

В Америке ли, в Азии, в Европе ли

Тот нездоров, а этот вдруг умрет.

Вот место Голды Меир мы прохлопали,

А там на четверть бывший наш народ.

Плывут у нас по Волге ли, по Каме ли

Таланты все при шпаге, при плаще.

Руслан Халилов — мой сосед по камере

Там Мао делать нечего, вообще.

Следите за больными и умершими.

Уйдет вдова Онассиса — Жаклин.

Я буду мил и смел с миллиардершами,

Лишь только дайте волю, мужуки.






Сыновья уходят в бой




Сегодня не слышно биенье сердец,

Оно для аллей и беседок.

Я падаю, грудью хватая свинец,

Подумать успев напоследок:

«На этот раз мне не вернуться,

Я ухожу, придет другой».

Мы не успели, не успели оглянуться,

А сыновья, а сыновья уходят в бой.

Вот кто-то решил: «После нас хоть потоп»,

Как в пропасть шагнул из окопа

А я для того свой покинул окоп,

Чтоб не было вовсе потопа.

Сейчас глаза мои сомкнутся,

Я крепко обнимусь с землей.

Мы не успели, не успели оглянуться,

А сыновья, а сыновья уходят в бой.

Кто сменит меня, кто в атаку пойдет?

Кто выйдет к заветному мосту?

И мне захотелось пусть будет вон тот,

Одетый во все не по росту.

Я успеваю улыбнуться,

Я видел кто придет за мной.

Мы не успели, не успели оглянуться,

А сыновья, а сыновья уходят в бой.

Разрывы глушили биенье сердец,

Мое же негромко стучало,

Что все же конец мой еще не конец,

Конец это чье-то начало.

Сейчас глаза мои сомкнутся,

Я крепко обнимусь с землей.

Мы не успели, не успели оглянуться,

А сыновья, а сыновья уходят в бой.






«Як» — Истребитель




Я «Як» — истребитель, мотор мой звенит

Небо — моя обитель.

А тот, который во мне сидит,

Считает, что он — истребитель.

В этом бою мною «Юнкерс» сбит,

Я сделал с ним что хотел,

А тот, который во мне сидит,

Изрядно мне надоел.

Я в прошлом бою навылет прошит,

Меня механик заштопал.

А тот, который во мне сидит,

Опять заставляет в штопор.

Из бомбардировщика бомба несет

Смерть аэродрому.

А, кажется, стабилизатор поет:

«Мир вашему дому!»

Вот сзади заходит ко мне «Мессершмитт»,

Уйду, я устал от ран.

Но тот, который во мне сидит,

Я вижу, решил на таран.

Что делает он?! Вот сейчас будет взрыв!

Но мне не гореть на песке.

Запреты и скорости все перекрыв

Я выхожу из пике.

Я главный, а сзади, ну, чтоб я сгорел,

Где же он, мой ведомый?

Вот он задымился, кивнул и запел:

«Мир вашему дому!»

И тот, который в моем черепке,

Остался один и влип.

Меня в заблужденье он ввел и в пике

Прямо из мертвой петли.

Он рвет на себя и нагрузки вдвойне,

Эх, тоже мне, летчик-асс!

Но снова приходится слушаться мне

И это в последний раз.

Я больше не буду покорным, клянусь,

Уж лучше лежать на земле.

Но что ж он не слышит как бесится пульс?

Бензин, моя кровь на нуле!

Терпенью машины бывает предел,

И время его истекло.

И тот, который во мне сидел,

Вдруг ткнулся лицом в стекло.

Убит, наконец-то лечу налегке,

Последние силы жгу,

Но что это, что?! Я в глубоком пике

И выйти никак не могу!

Досадно, что сам я немного успел,

Но пусть повезет другому.

Выходит, и я напоследок спел:

«Мир вашему дому! Мир вашему дому!!!»






Еще не вечер




Четыре года рыскал в море наш корсар,

В боях и штормах не поблекло наше знамя,

Мы научились штопать паруса,

И затыкать пробоины телами.

За нами гонится эскадра по пятам,

На море штиль и не избегнуть встречи,

Но нам сказал спокойно капитан:

«Еще не вечер, еще не вечер.»

Вот развернулся боком флагманский фрегат

И левый борт окрасился дымами.

Ответный залп на глаз и наугад

Вдали пожары, смерть — удача с нами.

Из худших выбирались передряг,

Но с ветром худо и в трюме течи,

А капитан нам шлет привычный знак:

«Еще не вечер, еще не вечер.»

На нас глядят в бинокли, в трубы сотни глаз

И видят нас от дыма злых и серых,

Но никогда им не увидеть нас

Прикованными к веслам на галерах.

Неравный бой, корабль кренится наш.

Спасите наши души человечьи,

Но крикнул капитан: «На абордаж!

Еще не вечер, еще не вечер.

Кто хочет жить, кто весел, кто не тля

Готовьте ваши руки к рукопашной!

А крысы пусть уходят с корабля

Они мешают схватке бесшабашной.

И крысы думали: „А чем не шутит черт?“

И в тьму попрыгали, спасаясь от картечи,

А мы с фрегатом становились к борту борт.

Еще не вечер, еще не вечер.

Лицо в лицо, ножи в ножи, глаза в глаза,

Чтоб не достаться спрутам или крабам,

Кто с кольтом, кто с кинжалом, кто в слезах

Мы покидали тонущий корабль.

Но нет! Им не послать его на дно.

Поможет океан, взвалив на плечи,

Ведь океан — он с нами заодно,

И прав был капитан — еще не вечер.






Последнее стихотворение Владимира Высоцкого




И снизу лед, и сверху,

Маюсь между.

Пробить ли верх, иль пробуравить низ?

Конечно, всплыть и не терять надежду,

А там за дело, в ожиданьи виз.

Лед надо мною — надломись и тресни!

Я чист и прост, хоть я не от сохи,

Вернусь к тебе, как корабли из песни,

Все помня, даже старые стихи.

Мне меньше полувека, сорок с лишним,

Я жив, двенадцать лет тобой и господом храним.

Мне есть, что спеть, представ перед всевышним,

Мне есть, чем оправдаться перед ним.






***




Последнее стихотворение Владимира Высоцкого, найденное в бумагах после его смерти, последовавшей 25 июля, в 4 часа утра в Москве, в его квартире на Грузинской улице.




Светя другим, сгораю сам.

А тараканы из щелей:

Зачем светить по всем углам?

Нам ползать в темноте милей.

Светя другим, сгораю сам,

А нетопырь под потолком:

Какая в этом польза нам?

Висел бы в темноте молчком.

Светя другим, сгораю сам.

Сверчок из теплого угла:

Сгораешь? Тоже чудеса!

Сгоришь — останется зола.

Сгорая сам, светя другим…

Так где же вы — глаза к глазам,

Та, для кого неугасим?

Светя другим, сгораю сам!






Уголовный кодекс




Нам ни к чему сюжеты и интриги,

Про все мы знаем, все, чего ни дашь,

Я, например, на свете лучшей книгой

Считаю кодекс уголовный наш.

И если мне неймется и не спится,

Или с похмелья нет на мне лица,

Открою кодекс на любой странице,

И не могу, читаю до конца.

Я не давал товарищам советы,

Но знаю я, разбой у них в чести,

Вот только что я прочитал про это:

Не ниже трех, не свыше 10.

Вы вдумайтесь в простые эти строки,

Что нам романы всех времен и стран,

В них есть бараки, длинные, как сроки,

Скандалы, драки, карты и обман.

Сто лет бы мне не видеть этих строчек,

За каждой вижу чью-нибудь судьбу,

И радуюсь, когда статья не очень:

Ведь все же повезет кому-нибудь.

И сердце стонет раненною птицей,

Когда начну свою статью читать,

И кровь в висках так ломится, стучится,

Как мусора, когда приходят брать.






Антисемиты




Зачем мне считаться шпаной и бандитом,

Не лучше ль податься мне в антисемиты,

На их стороне, хоть и нету законов,

Поддержка и энтузиазм миллионов.

Решил я, и значит кому-то быть битым,

Но надо ж узнать, кто такие семиты,

А вдруг это очень приличные люди,

А вдруг из-за них мне чего-нибудь будет.

Но друг и учитель, алкаш с бакалеи,

Сказал, что семиты — простые евреи,

Да это ж такое везение, братцы,

Теперь я спокоен, чего мне бояться.

Я долго крепился, и благоговейно

Всегда относился к Альберту Эйнштейну

Народ мне простит, но спрошу я невольно,

Куда отнести мне Абрама Линкольна.

Средь них пострадавший от Сталина Каплер,

Средь них уважаемый мной Чарли Чаплин,

Мой друг Рабинович и жертвы фашизма,

И даже основоположник марксизма.

Но тот же алкаш мне сказал после дельца,

Что пьют они кровь христианских младенцев,

И как то в пивной мне ребята сказали,

Что очень давно они бога распяли.

Им кровушки надо, они без запарки

Замучили, гады, слона в зоопарке.

Украли, я знаю, они у народа

Весь хлеб урожая минувшего года.

По Курской, Казанской железной дороге

Построили дачи, живут там, как боги,

На все я готов, на разбой и насилье,

Бью я жидов, и спасаю Россию.








„Зк“ Васильев и Петров „зк“




Сгорели мы по недоразуменью,

Он за растрату сел, а я за Ксению.

У нас любовь была, но мы рассталися,

Она кричала, б…, сопротивлялася.

На нас двоих нагрянула ЧК,

И вот теперь мы оба с ним „зк“,

„Зк“ Васильев и Петров „зк“

А в лагерях не жизнь, а темень тьмущая,

Кругом майданщики, кругом домушники,

Кругом ужасное к нам отношение

И очень странные поползновения.

Ну, а начальству наплевать, за что и как,

Мы для начальства те же самые „зк“

„Зк“ Васильев и Петров „зк“.

И вот решили мы, бежать нам хочется,

Не то все это очень плохо кончится,

Нас каждый день мордуют уголовники

И главный врач зовет к себе в любовники.

И вот в бега решили мы, ну, а пока,

Мы оставалися все теми же „зк“,

„Зк“ Васильев и Петров „зк“.

Четыре года мы побег готовили,

Харчей три тонны мы наэкономили,

И нам с собою даже дал половничек

Один ужасно милый уголовничек.

И вот ушли мы с ним в руке рука,

Рукоплескала нашей дерзости „зк“,

„Зк“ Петрову и Васильеву „зк“.

И вот идем по тундре мы, как сиротиночки,

Не по дороге все, а по тропиночке.

Куда мы шли, в Москву или в Монголию,

Он знать не знал, паскуда, а я тем более.

Я доказал ему, что запад — где закат,

Но было поздно, нас зацапала ЧК,

„Зк“ Петрова и Васильева „зк“.

Потом приказ про нашего полковника,

Что он поймал двух очень крупных уголовников.

Ему за нас и деньги, и два ордена,

А он от радости все бил по морде нас.

Нам после этого прибавили срока,

И вот теперь мы те же самые „зк“

„Зк“ Васильев и Петров „Зк“.






Формулировка




Вот раньше жизнь — и вверх и вниз идешь без конвоира,

Покуришь план, пойдешь на бан и щиплешь пассажира.

А на разбой берешь с собой надежную шалаву,

Потом берешь кого-нибудь и делаешь „Варшаву“.

Пока следят, пока грозят, мы это дело переносим.

Наелся всласть, но вот взялась Петровка 38.

Прошел детдом, тюрьму, приют и срока не боялся,

Когда ж везли в народный суд, немного волновался.

Зачем нам врут: народный суд, — народа я не видел.

Судье простор, и прокурор тотчас меня обидел.

Ответил на вопросы я, но приговор с издевкой,

И не согласен вовсе я с такой формулировкой.

Не отрицаю я вины, не в первый раз садился,

Но написали, что с людьми я грубо обходился.

Неправда, тихо подойдешь, попросишь сторублевку,

Причем тут нож, причем грабеж, меняй формулировку…

Эх, был бы зал, я б речь сказал: „Товарищи родные,

Зачем пенять, ведь вы меня кормили и поили,

Мне каждый деньги отдавал, без слез, угроз и крови.

Огромное спасибо вам за все на добром слове“.

Этот зал мне б хлопать стал, и я, прервав рыданья,

И тихим голосом сказал: „Спасибо за вниманье“.

Ну, правда ведь, ну правда ведь, что я грабитель ловкий,

Как людям мне в глаза смотреть с такой формулировкой?






Рецидивист




И это был воскресный день, и я не лазил по карманам,

В воскресенье отдыхать — вот мой девиз.

Вдруг свисток, меня хватают и обзывают хулиганом,

А один узнал, кричит: „Рецидивист“.

Брось, товарищ, не ершись,

Моя фамилия Сергеев,

Ну, а кто рецидивист,

Ведь я понятья не имею.

И это был воскресный день, но мусора не отдыхают,

У них тоже план давай, хоть удавись,

Ну, а если перевыполнят — так их там награждают,

На вес золота там вор-рецидивист.

С уваженьем мне: „Садись“

Угощают „Беломором“

„Значит ты рецидивист,

Распишись под протоколом“.

И это был воскресный дань, светило солнце, как бездельник,

И все люди — кто с друзьями, кто с семьей,

Ну, а я сидел, скучал, как в самый грустный понедельник,

Мне майор попался очень деловой.

„Сколько раз судились вы?“

„Плохо я считать умею“.

„Но все же вы рецидивист?“

„Да нет, товарищ, я — Сергеев“.

И это был воскрсный день, а я потел, я лез из кожи,

Но майор был в математике горазд,

Он чего то там сложил, потом умножил, подытожил,

И сказал, что я судился 10 раз.

Подал мне начальник лист,

Расписался, как умею,

Написал: „Рецидивист

По фамилии Сергеев“.

И это был воскресный день, я был усталым и побитым,

Но одно я знаю, одному я рад:

В семилетний план поимки хулиганов и бандитов

Я ведь тоже внес свой очень скромный вклад.






За тобой тащился длинный хвост




О нашей встрече — что там говорить,

Я ждал ее, как ждут стихийных бедствий,

Но мы с тобою сразу стали жить,

Не опасаясь пагубных последствий.

Я сразу сузил круг твоих знакомств,

Одел, обул и вытащил из грязи,

Но за тобой тащился длинный хвост,

Длиннющий хвост твоих коротких связей.

Потом я помню бил друзей твоих,

Мне с ними было как-то неприятно,

Хотя, быть может, были среди них

Наверняка отличные ребята.

О чем просила — делал мигом я

Я каждый день старался сделать ночью брачной.

Из-за тебя под поезд прыгнул я,

Но слава богу, не совсем удачно.

Если б ты меня ждала в тот год,

Когда меня отправили на дачу,

Я б для тебя украл весь небосвод,

И две звезды кремлевские впридачу.

И я клянусь, последний буду гад;

„Не ври, не пей, и я прощу измену,

И подарю тебе Большой театр,

И малую спортивную арену“.

И вот теперь я к встрече не готов,

Боюсь тебя, боюсь речей интимных,

Как жители японских городов

Боятся повторенья Хиросимы.






Я был душой дурного общества




Я был душой дурного общества,

И я могу сказать тебе,

Мою фамилью, имя, отчество

Прекрасно знали в КГБ.

В меня влюблялася вся улица,

И весь Савеловский вокзал,

Я знал, что мной интересуются,

Но все равно пренебрегал.

Свой человек я был у скокарей, скокарей,

Свой человек у щипачей,

И гражданин начальник Токарев, падла Токарев

Из-за меня не спал ночей.

Ни разу в жизни я не мучился

И не скучал без крупных дел,

Но кто-то там однажды скурвился, ссучился

Шепнул, навел и я сгорел.

Начальник вел себя не въедливо,

Но на допросы вызывал,

А я всегда ему приветливо

И очень скромно отвечал.

Не брал я на душу покойников

И не испытывал судьбу,

И я, начальник, спал спокойненько,

И весь ваш МУР видал в гробу.

И дело не было отложено

И огласили приговор,

И дали все, что мне положено,

Плюс пять мне сделал прокурор.

Мой адвокат хотел по совести

За мой такой веселый нрав,

А прокурор просил всей строгости

И был, по-моему, неправ.

С тех пор заглохло мое творчество,

Я стал скучающий субьект,

Зачем же быть душою общества,

Когда души в нем вовсе нет.






Спасите Мишку




Говорят, арестован добрый парень за три слова,

Говорят, арестован Мишка Ларин за три слова,

Говорят, что не помог ему заступник, честно слово,

Мишка Ларин, как опаснейший преступник арестован,

Ведь это ж правда несправедливо.

Говорю, невиновен, не со зла ведь, а вино ведь,

Говорю, невиновен, ну ославить — разве новость,

Говорю, что не поднял бы Мишка руку на ту суку,

Так возьмите ж вы Мишку на поруки, вот вам руку.

Говорят, что до свадьбы он придет, до женитьбы

Вот бы вас бы послать бы, вот бы вас бы погноить бы,

Вот бы вас на Камчатку, на Камчатку, нары дали б,

Пожалели бы вы нашего Мишатку, порыдали б,

А то ведь, правда, несправедливо.

Говорю, заступитесь, повторяю: на поруки.

Если ж вы поскупитесь, заявляю: ждите, суки,

Я ж такое вам устрою, я ж такое вам устрою,

Друга Мишку не забуду и вас в землю всех зарою,

А то ведь, правда, несправедливо.






Счетчик щелкает




Твердил он нам: „Она моя“,

Да ты смеешься, друг, да ты смеешься,

Уйди, пацан, ты очень пьян

А то нарвешься, друг, гляди, нарвешься.

А он кричал: „Теперь мне все равно,

Садись в такси, поехали кататься,

Пусть счетчик щелкает, пусть, все равно

В конце пути придется рассчитаться“.

Не жалко мне таких парней,

„Ты от греха уйди“, — твержу я снова,

А он ко мне и все о ней,

„А ну ни слова, гад, гляди, ни слова“.

Ударила в виски мне кровь с вином

И так же, продолжая улыбаться,

Ему сказал я тихо: „Все равно,

В конце пути придется рассчитаться“.

К слезам я глух и к просьбам глух,

В охоту драка мне, ох, как в охоту.

И хочешь, друг, не хочешь, друг,

Плати по счету, друг, плати по счету.

А жизнь мелькает как в цветном кино,

Мне хорошо, мне хочется смеяться.

Пусть счетчик щелкает, пусть, все равно

В конце пути придется рассчитаться.






Город уши заткнул




Город уши заткнул и уснуть захотел,

И все граждане спрятались в норы,

А у меня в этот час еще тысяча дел,

Задерни шторы и проверь запоры.

Только зря, не спасет тебя крепкий замок,

Ты не уснешь спокойно в своем доме,

А потому, что я вышел сегодня на скок,

А колька демин на углу на стреме.

И пускай сторожит тебя ночью лифтер,

И ты свет не гасил по привычке,

Я давно уже гвоздик к замочку притер,

Попил водички и забрал вещички.

Ты увидел, услышал, как листья дрожат

Твои тощие, хилые мощи,

Дело сделал свое я и тут же назад,

А вещи теще в Марьиной роще.

А потом до утра можно пить и гулять,

Чтоб звенели и пели гитары,

И спокойно уснуть, чтобы не увидать

Во сне кошмары, мусоров и нары.

Когда город уснул, когда город затих,

Для меня лишь начало работы.

Спите, граждане, в теплых квартирах своих,

Спокойной ночи, до будущей субботы.






Я в деле




Я в деле и со мною нож,

И в этот миг меня не трожь,

А после я всегда иду в кабак,

И кто бы что не говорил,

Я сам добыл и сам пропил,

И дальше буду делать точно так.

Ко мне подходит человек

И говорит: „В наш трудный век

Таких как ты хочу уничтожать“,

А я парнишку наколол,

Не толковал, а запорол,

И дальше буду так же поступать.

А хочешь мирно говорить,

Садись за стол и будем пить,

Вдвоем мы потолкуем и решим,

А если хочешь так, как он,

У нас для всех один закон,

И дальше он останется таким.

Передо мной любой факир, ну просто карлик,

Я их держу за просто мелких фраеров,

Подкиньте мне один билет до Монте-Карло,

Я потревожу ихних шулеров.

Не соблазнят меня ни ихние красотки

И на рулетку — только мне взглянуть,

Их банкометы мне вылижут подметки,

А я на поезд и в обратный путь.

Я привезу с собою массу впечатлений

Только понять, послушаю джаз-банд,

И привезу с собою кучу ихних денег,

И всю валюту сдам в советский банк.

Играть я буду и на красных, и на черных,

Я в монте-карло облажу все углы,

Останутся у них в домах игорных

Одни хваленые зеленые столы.

Я говорю про все про это без притворства,

Шутить мне некогда, расстрел мне на носу,

Но пользу нашему родному государству

Наверняка я этим принесу.






В этом доме большом




В этом доме большом раньше пьянка была

Много дней, много дней.

Ведь в Каретном ряду первый дом от угла

Для друзей, для друзей.

За пьянками, гулянками, за банками, полбанками,

За спорами, за ссорами-раздорами

Ты стой на том, что этот дом,

Пусть ночью и днем, всегда твой дом,

И здесь не смотрят на тебя с укорами.

И пускай иногда недовольна жена,

Но бог с ней, но бог с ней.

Есть у нас нечто больше, чем рюмка вина,

У друзей, у друзей.

За пьянками, гулянками, за банками, полбанками,

За спорами, за ссорами-раздорами

Ты стой на том, что этот дом,

Пусть ночью и днем, всегда твой дом,

И здесь не смотрят на тебя с укорами.






Все позади: и КПЗ, и суд




Все позади: и КПЗ, и суд,

И прокурор и даже судьи с адвокатом.

Теперь я жду, теперь я жду, куда, куда меня пошлют,

Куда пошлют меня работать за бесплатно.




Мать моя, давай рыдать, давай думать и гадать,

Куда, куда меня пошлют,

Мать моя, давай рыдать, а мне ж ведь в общем наплевать

Куда, куда меня пошлют.




До Воркуты идут посылки долго,

До Магадана несколько скорей,

Но там ведь все, но там ведь все

Такие падлы, суки, волки,

Мне передач не видеть, как своих ушей.




Мать моя, давай рыдать, давай думать и гадать

Куда, куда меня пошлют,

Мать моя, давай рыдать, а мне ж ведь в общем наплевать

Куда, куда меня пошлют.




И вот уж слышу я, за мной идут,

Открыли двери, сонного подняли,

И вот сейчас, вот прям сейчас меня куда-то повезут,

А вот куда, опять паскуды не сказали.




Мать моя, опять рыдать, опять думать и гадать

Куда, куда меня пошлют,

Мать моя, давай рыдать, а мне ж ведь в общем наплевать

Куда, куда меня пошлют.




И вот на месте мы, вокзал Ибрань,

Но слава богу, хоть с махрой не остро,

И вот сказали нам, что нас везут туда, в Тьму-Таракань,

Куда-то там на Кольский полуостров.




Мать моя, опять рыдать, опять думать и гадать,

Куда, куда меня пошлют,

Мать моя, кончай рыдать, давай думать и гадать,

Когда меня обратно привезут.






Сивка-Бурка




Кучера из МУР-а укатали Сивку,

Закатали Сивку в Нарьян-Мар

Значит, не погладили Сивку по загривку,

Значит дали полностью гонорар.

На дворе вечерит,

Сивка с Буркой чиферит.

Ночи по полгода за полярным кругом,

И, конечно, Сивка, ох, как заскучал,

Обзавелся Сивка Буркой, закадычным другом,

С ним он ночи длинные коротал.

На дворе вечерит,

Сивка с Буркой чиферит.

Сивка на работу, до седьмого поту,

За обоих вкалывал, конь-коняком,

И тогда у Бурки появился кто-то,

Занял место Сивкино за столом.

На дворе вечерит,

Бурка с кем-то чиферит.

Лошади, известно, тоже человеки,

Сивка долго думал, думал и решал,

И однажды Бурка с кем-то вдруг исчез навеки,

Ну, а Сивка в каторгу захромал.

На дворе вечерит,

Сивка в каторге горит.






У меня было сорок фамилий




У меня было сорок фамилий,

У меня было семь паспортов,

Меня семьдесят женщин любили,

У меня было двести врагов,

Но я не жалею.

Сколько я ни старался,

Сколько я ни стремился,

Все равно, чтоб подраться,

Кто-нибудь находился.

И хоть путь мой и длинен и долог,

И хоть я заслужил похвалу,

Обо мне не напишут некролог

На последней странице в углу,

Но я не жалею.

Сколько я ни стремился,

Сколько я ни старался,

Кто-нибудь находился

И я с ним напивался.

Я всегда во все светлое верил,

Например, в наш советский народ,

Но не поставят мне памятник в сквере,

Где-нибудь у Петровских ворот,

Но я не жалею.

Сколько я ни старался,

Сколько я ни стремился,

Все равно, чтоб подраться

Кто-нибудь находился.

И хоть пою я все песни о драмах

Из жизни карманных воров,

Мое имя не встретишь в рекламах

Популярных эстрадных певцов,

Но я не жалею.

Сколько я ни старался,

Сколько я ни стремился,

Я всегда попадался

И все время садился.

И всю жизнь мою колят и ранят,

Вероятно, такая судьба,

Но меня все равно не отчеканят

На монетах заместо герба,

Но я не жалею.






Катерина




Катерина, Катя, Катерина,

Все в тебе, ну все в тебе по мне,

Ты как елка стоишь, рупь с полтиной,

Нарядить — поднимешься в цене.

Я тебя одену в пан и бархат,

В пух и прах, и богу душу, вот

Будешь ты не хуже, чем Тамарка,

Что лишил я жизни прошлый год.

Ты не бойся, Катя, Катерина,

Наша жизнь, как речка потечет,

Что там жизнь, не жизнь наша — малина,

Я ведь режу баб не каждый год.

Катерина, хватит сомневаться,

Разорву рубаху на груди

Вот и все, поехали кататься,

Панихида будет впереди.






За хлеб и воду




Мы вместе грабили одну и ту же хату,

В одну и ту же мы проникли щель,

Мы с ними встретились, как три молочных брата,

Друг друга не видавшие вообще.




За хлеб и воду, и за свободу,

Спасибо нашему советскому народу,

За ночи в тюрьмах, допросы в МУР-е

Спасибо нашей городской прокуратуре.




Нас вместе переслали в порт находку,

Меня отпустят завтра, пустят завтра их,

Мы с ними встретились, как три рубля на водку,

И разошлись, как водка на троих.




За хлеб и воду, и за свободу,

Спасибо нашему советскому народу,

За ночи в тюрьмах, допросы в МУР-е

Спасибо нашей городской прокуратуре.




Как хорошо устроен белый свет,

Меня вчера отметили в приказе,

Освободили раньше на пять лет,

И подпись: „Ворошилов, Георгадзе“.




За хлеб и воду, и за свободу,

Спасибо нашему советскому народу,

За ночи в тюрьмах, допросы в МУР-е

Спасибо нашей городской прокуратуре.




Да это ж математика богов,

Меня ведь на двенадцать осудили,

Из жизни отобрали семь годов,

И пять теперь обратно возвратили.




За хлеб и воду, и за свободу

Спасибо нашему советскому народу,

За ночи в тюрьмах, допросы в МУР-е

Спасибо нашей городской прокуратуре.






Лежит камень в степи




Лежит камень в степи, а под него вода течет.

И на камне написано слово:

Кто направо пойдет — ничего не найдет,

А кто прямо пойдет — никуда не придет,

Кто налево пойдет — ничего не поймет

И ни за грош пропадет.

Перед камнем стоят без коней и без мечей

И решают: идти иль не надо

Был один из них зол, он направо пошел,

В одиночку пошел, ничего не нашел,

Ни деревни, ни сел, и обратно пришел.

Прямо нету пути никуда не прийти

Но один не поверил в заклятье,

И, подобравши подол, напрямую пошел,

Долго ль, коротко бродил, никуда не забрел,

Он вернулся и пил, он обратно пришел.

Ну, а третий был дурак, ничего не знал и так,

И пошел без опаски налево.

Долго ль, коротко ль шагал, и совсем не страдал,

Пил, гулял и отдыхал, никогда не уставал,

Ничего не понимал, так всю жизнь и прошагал,

И не сгинул, и не пропал.






Позабыв про дела




Позабыв про дела и тревоги,

И не в силах себя удержать,

Так люблю я стоять у дороги,

Запоздалых прохожих пугать.

„Гражданин, разрешите папироску“,

„А я не курю, извините, пока“,

И тогда я так тихо, без спросу

Отминаю у дяди бока.

Сделав вид, что уж все позабыто,

Отбежав на полсотни шагов,

Обзовет меня дядя бандитом,

Хулиганом и будет таков.

Но если женщину я повстречаю,

У нее не прошу закурить,

А спокойно ей так намекаю,

Что ей некуда больше спешить.

Позабыв про дела и тревоги,

И не в силах себя удержать,

Так люблю я стоять на дороге,

Но только б лучше мне баб не встречать.






Не уводите меня из весны




Весна еще в начале, еще не загуляли,

Но уж душа рвалася из груди,

Но вдруг приходят двое, с конвоем, с конвоем,

„Оденься, — говорят, — и выходи“.

Я так тогда просил у старшины:

„Не уводите меня из весны“.

До мая пропотели, все расколоть хотели,

Но, нате вам, темню я сорок дней,

И вдруг, как нож мне в спину — забрали Катерину,

И следователь стал меня главней.

Я понял, понял, что тону

Покажьте мне хоть в форточку весну.

И вот опять вагоны, перегоны, перегоны,

И стыки рельс отсчитывают путь,

А за окном зеленым — березки и клены,

Как будто говорят: „Не позабудь“.

А с насыпи мне машут пацаны,

Зачем меня увозят от весны?

Спросил я Катю взглядом:

„Уходим?“ — „Не надо“.

Нет, Катя, без весны я не могу,

И мне сказала Катя:

„Что ж, хватит, так хватит“.

И в ту же ночь мы с ней ушли в тайгу.

Как ласково нас встретила она,

Так вот, так вот какая ты, весна.

А на вторые сутки на след напали суки,

Как псы на след напали и нашли,

И завязали суки и ноги, и руки,

Как падаль по грязи поволокли.

Я понял, мне не видеть больше сны,

Совсем меня убрали из весны.






Правда ведь, обидно




Ну правда, ведь обидно, если завязал,

А товарищ продал, падла, и за все сказал.

За давнишнюю за драку все сказал Сашок,

И двое в синем, двое в штатском, черный воронок.

До свиданья, Таня, а, может быть прощай,

До свиданья, Таня, если можешь, не серчай,

Но все-таки обидно, чтоб за просто так,

Выкинуть из жизни цельный четвертак.

На суде судья сказал: „Двадцать пять. До встречи“

Раньше б глотку я порвал за такие речи,

А теперь терплю обиду, не показываю виду,

Если встречу я Сашка, ой, как изувечу.

До свиданья, Таня, а, может быть прощай,

До свиданья, Таня, если можешь, не серчай,

Но все-таки обидно, чтоб за просто так

Выкинуть из жизни цельный четвертак.






Эй, шофер, вези в Бутырский хутор




Эй, шофер, вези в Бутырский хутор,

Где тюрьма, да поскорее мчи.

„А ты, товарищ, опоздал, ты на два года перепутал,

Разобрали всю тюрьму на кирпичи“.

Жаль, а я сегодня спозаранку

По родным решил проехаться местам,

Ну да ладно, „Что ж, шофер, вези меня в Таганку,

Погляжу, ведь я и там бывал“.

„Разломали старую Таганку, Подчистую всю, ко всем чертям“.

„Что ж, шофер, давай верти, крути-верти назад свою баранку,

Мы ни с чем поедем по домам.

Погоди, давай сперва закурим,

Или лучше выпьем поскорей,

Пьем за то, чтоб не осталось по России больше тюрем,

Чтоб не стало по России лагерей“.






Нам вчера прислали из рук вон плохую весть




Нам вчера прислали из рук вон плохую весть,

Нам вчера сказали, что Алеха вышел весь.

Как же так, он Наде говорил, что пофартит,

Что сыграет свадьбу, на неделю загудит.

Этот свадебный гудеж

Потому что в драке налетел на чей-то нож,

Потому что плохо, хоть не первый раз уже,

Получал Алеха дырки новые в душе.

Для того ль он душу, как рубаху залатал,

Чтоб его убила в пьяной драке сволота,

Если б все в порядке, мы б на свадьбу нынче шли,

И с ножом в лопатке мусора его нашли.

Что ж, поубивается девчонка, поревет,

Чуть засомневается и слезы оботрет,

А потом без вздоха отопрет другому дверь,

Ничего, Алеха, все равно ему теперь.

Мы его схороним очень скромно, что рыдать,

Некому о нем и похоронную послать,

Потому никто не знает, где у Лехи дом,

Вот такая смерть шальная всех нас ждет потом.

Что ж, поубивается девчонка, поревет,

Чуть засомневается и слезы оботрет,

А потом без вздоха отомкнет любому дверь.

Бог простит, Алеха, все равно тебе теперь.






Ленинградская блокада




Я вырос в ленинградскую блокаду,

Но я тогда не пил и не гулял,

Я видел, как горят огнем Бадаевские склады,

В очередях за хлебушком стоял.

Граждане смелые, а что ж тогда вы делали,

Когда наш город счет не вел смертям?

Вы ели хлеб с икоркою, а я считал махоркою

Окурок с-под платформы черт-те с чем напополам.

От стужи даже птицы не летали,

А вору было нечего украсть,

Родителей моих в ту зиму ангелы прибрали,

А я боялся — только б не упасть.

Было здесь до фига голодных и дистрофиков,

Все голодали, даже прокурор.

А вы в эвакуации читали информации

И слушали по радио обзор информбюро.

Блокада затянулась, даже слишком,

Но наш народ врагов своих разбил,

И можно жить, как у Христа за пазухой под мышкой,

Но только вот мешает бригадмил.

Я скажу вам ласково, граждане с повязкой,

В душу ко мне лапою не лезь,

Про жизнь мою личную и непатриотичную

Знают уже органы и ВЦСПС.






Что же ты, зараза




Что же ты, зараза, бровь себе побрила,

Ну для чего надела, падла, синий свой берет?

И куда ты, стерва, лыжи навострила,

От меня не скроешь, ты, в наш клуб второй билет.

Знаешь ты, зараза, что я души в тебе не чаю,

Для тебя готов я днем и ночью воровать,

Но в последне время чтой-то замечаю,

Что ты мне стала слишком часто изменять.

Если это Колька или даже Славка,

Супротив товарищей не стану возражать,

Но если это Витька с первой Перьяславки,

Я ж тебе ноги обломаю, бога душу мать.

Рыжая шалава, от тебя не скрою,

Если ты и дальше будешь свой берет носить,

Я тебя не трону, а душе зарою

И прикажу в столице ментам, чтобы не разрыть.

А настанет лето, ты еще вернешься,

Ну, а я себе такую бабу отхвачу,

Что тогда ты, стерва, от зависти загнешься,

Скажешь мне: „Прости“, а я плевать не захочу.






Исправленному верить




В тюрьме легко ль не перевоспитаться?

И я сказать об этом не боюсь.

Мы через час работать честно стали,

А через два вступили в профсоюз.

Работаю в артели без прогулов,

Я, бывший вор, карманник и бандит.

Мой старый друг, по прозвищу акула,

Пошел работать в винный магазин.

И грабить не имею я привычки,

Теперь угрозыску не порчу больше нервы,

Лишь иногда беру свои отмычки

И открываю рыбные консервы.

Мне хорошо все в этой жизни новой,

Вчера я ночью лазил по карнизу.

Меня на крыше встретил участковый

И мне помог наладить телевизор.

Вся жизнь проходит как ночной патруль,

Теперь стучусь в любые двери,

Я был когда-то абсолютный нуль,

Теперь прошу исправленному верить.






Бодайбо




Ты уехала на короткий срок,

Снова свидеться нам не дай бог,

А меня в товарный и на восток,

И на прииски в Бодайбо.

Не заплачешь ты, и не станешь ждать

Навещать не станешь родных,

Ну, а мне плевать, я здесь добывать

Буду золото для страны.

Все закончилось, смолкнул стук колес,

Шпалы кончились, рельсов нет.

Эх бы взвыть сейчас, жалко нету слез,

Слезы кончились на земле.

Ты не жди меня, ладно, бог с тобой,

А что туго мне, ты не грусти,

Только помни, не дай бог со мной

Снова встретиться на пути.

Срок закончится, я уж вытерплю,

И на волю выйду, как пить,

Но пока я в зоне на нарах сплю,

Я постараюсь все позабыть.

Здесь леса кругом гнутся по ветру

Синева кругом, как не выть,

А позади шесть тысяч километров,

А впереди семь лет синевы.






У тебя глаза как нож




У тебя глаза как нож,

Если прямо ты взглянешь,

Я забываю, кто я есть и где мой дом,

А если косо ты взглянешь,

Как по сердцу полоснешь

Ты холодным острым серым тесаком.

Я здоров, к чему скрывать,

Я пятаки могу ломать,

А недавно головой быка убил.

Но с тобой жизнь скоротать

Не подковы разгибать,

А прибить тебя морально нету сил.

Вспомни, было ль хоть разок,

Чтоб я из дому убег,

Ну, когда же надоест тебе гулять?

С гаражу я прихожу,

Язык за спину завожу

И бегу тебя по городу шукать.

Я все ноги исходил,

Велосипед себе купил,

Чтоб в страданьях облегчение была.

Но налетел на самосвал,

К Склифосовскому попал,

Навестить меня ты даже не пришла.

И хирург, седой старик,

Он весь обмяк и как-то сник,

Он шесть суток мою рану зашивал,

А когда кончился наркоз,

Стало больно мне до слез,

Для кого ж своей я жизнью рисковал.

Ты не радуйся, змея,

Скоро выпишут меня,

Отомщу тебе тогда без всяких схем.

Я тебе точно говорю:

Остру бритву навострю

И обрею тебя наголо совсем.






Красное, зеленое…




Красное, зеленое, желтое, лиловое,

Самое красивое на твои бока,

А если что дешевое — то новое, фартовое,

А ты мне только водку, ну и реже коньяка.

Бабу ненасытную, стерву неприкрытую

Сколько раз я спрашивал: „Хватит ли, мой свет?“

А ты всегда испитая, здоровая, небитая

Давала мене водку и кричала: „Еще нет“.

На тебя, отраву, деньги словно с неба сыпались.

Крупными купюрами, займом золотым,

Но однажды всыпались и сколько мы не рыпались,

Все прошло, исчезло, словно с яблонь белый дым.

А бог с тобой, с проклятою, с твоею верной клятвою,

О том, что будешь ждать меня ты долгие года,

А ну тебя, проклятую, тебя саму и мать твою,

Живи себе, как хочешь, я уехал навсегда.






Голосок из Ленинграда




В Ленинграде-городе, у Пяти углов

Получил по морде Саня Соколов.

Пел немузыкально, скандально,

Значит, в общем правильно, что дали.

В Ленинграде-городе тишь и благодать.

Где шпана и воры где? Нет их не видать.

Не сравнить с Афинами, прохладно.

Правда шведы с финнами, ну ладно.

В Ленинграде-городе, как везде — такси.

Но не остановятся, даже не проси.

Если сильно водку пьешь — по пьянке,

Не захочешь, отойдешь к стоянке.






Такова уж воровская доля




Такова уж воровская доля.

В нашей жизни часто так бывает:

Мы навеки расстаемся с волей,

Но наш брат нигде не унывает.

Может, кто погибель мне готовит,

Солнца луч блеснет на небе редко,

Дорогая, ведь ворон не ловят

Только соловьи сидят по клеткам.






Письмо




Свой первый срок я выдержать не смог,

Мне год добавят, а может быть четыре.

Ребята, напишите мне письмо,

Как там дела в свободном вашем мире.

Что вы там пьете? Ведь мы почти не пьем,

У нас тут снег при солнечной погоде.

Ребята, напишите обо всем,

А то здесь ничего не происходит.

Мне очень-очень не хватает вас,

Хочу увидеть Нюру и Сережу.

Как там Надюха? С кем она сейчас?

Одна? — Тогда пускай напишет тоже.

Ну что страшнее? Только страшный суд.

Мне ваши письма кажутся лишь нитью.

Его, быть может, мне не отдадут,

Но все равно, ребята, напишите.






Здесь сидел ты, Валет




Здесь сидел ты, Валет, тебе счастия нет,

Тебе карта всегда не в цвет.

Наши общие дни ты в душе сохрани,

И за карты меня, и за карты меня извини.

На воле теперь вы меня забываете,

Расползлись все по семьям, домам.

Мои товарищи по старой памяти,

Я с вами веду разговор по душам.






Критический момент




Гром прогремел, реляция идет,

Губернский розыск рассылает телеграммы,

Что вся Одесса переполнена ворами,

И что настал критический момент,

И заедает темный элемент.

Не тот расклад, начальники грустят,

По всем притонам пьют не вина, а отравы,

По всему городу убийства и облавы,

Они приказ дают идти ва-банк,

И применить запасный вариант.

Вот мент идет, идет в обход,

Губернский розыск рассылает телеграммы,

Что вся Одесса переполнена ворами,

И что настал критический момент,

И заедает вредный элемент.

А им в ответ дают такой совет:

Имейте каплю уваженья к этой драме,

Четыре сбоку, ваших нет в Одессе-маме,

Пусть мент идет, идет себе в обход,

Расклад не тот, и номер не пройдет.






На дистанции четверка первачей




На дистанции четверка первачей.

Каждый думает, что он то побойчей.

Каждый думает, что меньше всех устал.

Каждый хочет на высокий пьедестал.

Кто-то кровью холодней, кто горячей.

Но, наслушавшись напутственных речей,

Каждый съел, примерно поровну харчей.

И судья не зафиксирует ничьей.

А борьба на всем пути в общем равная почти.

„Расскажите, как идут, бога ради, а?“

Телевиденье тут вместе с радио.

„Нет особых новостей, все ровнехонько,

Но зато накал страстей — о-го-го какой.“

Номер первый рвет подметки, как герой.

Как под гору катит, хочет пир горой.

Он в победном ореоле и в пылу

Твердой поступью приблизится к котлу.

„Почему высоких мыслей не имел?“

„Да потому, что в детстве мало каши ел“

Голодал он и в учебе не дерзал,

Успевал переодеться и в спортзал.

Ну что ж, идеи нам близки: первым — лучшие куски,

А вторым, чего уж тут, он все выверил,

В утешение дадут кости с ливером.

Номер два далек от плотских всех утех.

Он из сытых, он из этих, он из тех.

Он надеется на славу, на успех.

И уж ноги поднимает выше всех.

Вон наклон на вираже — бетон у щек.

Краше некуда уже, а он еще.

Он стратег, он даже тактик. Словом — „спец“,

Сила, воля, плюс — характер. Молодец.

Этот будет выступать вон, на Салониках.

И детишек поучать в кинохрониках.

И соперничать с пеле в закаленности,

И являть пример целе-устремленности.

Номер третий умудрен и убелен.

Он всегда второй надежный эшелон.

Вероятно, кто-то в первом заболел,

Но, а может, его тренер пожалел.

И назойливо в ушах звенит струна:

„У тебя последний шанс, эх, старина“

Он в азарте, как мальчишка, как шпана,

Нужен спурт, иначе крышка и хана.

Переходит сразу он в задний старенький вагон,

Где былые имена прединфарктные.

Где местам одна цена — сплошь плацкартная.

А четвертый, тот, что крайний, боковой,

Так бежит, ни для чего, ни для кого,

То приблизится, мол, пятки оттопчу,

То отстанет, постоит, мол, так хочу.

Не видать второму лавровый венок,

Не увидит первый лакомый кусок,

Ну, а третьему ползти на запасные пути

Сколько все-таки систем в беге нынешнем.

Он вдруг взял, да сбавил темп перед финишем.

Майку сбросил. Вот те на, не противно ли,

Поведенье бегуна неспортивное.

На дистанции четверка первачей.

Злых и добрых, бескорыстных и рвачей.

Отрываются лопатки от плечей,

И летит уже четверка первачей.






Вратарь




(Посвящается Яшину)




Да, сегодня я в ударе, не иначе,

Надрываются в восторге москвичи,

А я спокойно прерываю передачу

И вытаскиваю мертвые мячи.

Вот судья противнику пенальти назначает…

Репортеры тучею кишат у тех ворот,

Лишь один упрямо за моей спиной скучает,

Он сегодня славно отдохнет.

Извиняюсь, вот мне бьют головой…

Я касаюсь. Подают угловой.

Бьет десятый. Дело в том,

Что своим сухим листом

Размочить он может счет нулевой.

Мяч в моих руках. С ума трибуны сходят.

Хоть десятый его ловко завернул,

У меня давно такие не проходят,

Только сзади кто-то тихо вдруг вздохнул.

Обернул лицо, слышу голос из-за фотокамер:

„Извини, но ты мне, парень, снимок запорол.

Что тебе, ну лишний раз потрогать мяч руками,

Ну, а я бы снял красивый гол.“

Я хотел его послать, не пришлось

Еле-еле мяч достать удалось.

Но едва успел привстать,

Слышу снова: „Ну вот, опять,

Все ловить тебе, хватать, не дал снять.“

Я, товарищ дорогой, все понимаю,

Но культурно вас прошу: „Пойдите прочь!

Да, вам лучше, если хуже я играю,

Но, поверьте, я не в силах вам помочь“.

Ну вот летит девятый номер с пушечным ударом,

Репортер бормочет: „слушай, дай забить,

Я бы всю семью твою всю жизнь снимал задаром“.

Чуть не плачет парень, как мне быть?

Это все-таки футбол, — говорю,

Нож по сердцу каждый гол вратарю.

„Да я ж тебе, как вратарю лучший снимок подарю

Пропусти, а я отблагодарю“.

Гнусь, как ветка, от напора репортера,

Неуверенно иду на перехват,

Попрошу-ка потихонечку партнеров,

Чтоб они ему разбили аппарат.

Но, а он все ноет: „Это, друг, бесчеловечно.

Ты, конечно, можешь взять, но только извини,

Это лишь момент, а фотография навечно,

Ну, не шевелись, подтянись“.

Пятый номер, двадцать два, заменит,

Не бежит он, а едва семенит,

В правый угол мяч, звеня,

Значит, в левый от меня,

Залетает и нахально лежит.

В этом тайме мы играли против ветра,

Так что я не мог поделать ничего,

Снимок дома у меня, два на три метра,

Как свидетельство позора моего.

Проклинаю миг, когда фотографу потрафил.

Ведь теперь я думаю, когда беру мячи,

Сколько ж мной испорчено прекрасных фотографий,

Стыд меня терзает, хоть кричи.

Искуситель, змей, палач, как мне жить?

Так и тянет каждый мяч пропустить.

Я весь матч боролся с собой,

Видно, жребий мой такой.

Так, спокойно, подают угловой.






Песня штангиста




Как спорт, поднятье тяжестей не ново

В истории народов и держав.

Вы помните, как некий грек другого

Поднял и бросил, чуть попридержав.

Как шею жертвы, круглый гриф сжимаю,

Чего мне ждать, оваций или свист?

Я от земли антея отрываю,

Как первый древнегреческий штангист.




Не обладаю грацией мустанга,

Скован я, в движеньях не скор.

Штанга, перегруженная штанга

Вечный мой соперник и партнер.




Такую неподъемную громаду

Врагу не пожелаю своему.

Я подхожу к тяжелому снаряду

С тяжелым чувством: вдруг не подниму.

Мы оба с ним как будто из металла,

Но только он действительно металл,

А я так долго шел до пьедестала,

Что вмятины в помосте протоптал.




Не обладаю грацией мустанга

Скован я, в движеньях не скор.

Штанга, перегруженная штанга

Вечный мой соперник и партнер.




Повержен враг на землю. Как красиво.

Но крик „Вес взял“ у многих на слуху.

Вес взят — прекрасно, но не справедливо

Ведь я внизу, а штанга наверху.

Такой триумф подобен пораженью,

А смысл победы до смешного прост:

Все дело в том, чтоб, завершив движенье,

С размаху штангу бросить на помост.




Не обладая грацией мустанга

Скован я, в движеньях не скор.

Штанга, перегруженная штанга

Вечный мой соперник и партнер.




Он вверх ползет, чем дальше, тем безвольней

Мне напоследок мышцы рвет по швам

И со своей высокой колокольни

Мне зритель крикнул: „Брось его к чертям!“

Но еще одно последнее мгновенье,

И брошен наземь мой железный бог…

Я выполнял обычное движенье

С коротким злым названием „рывок“.






Песня левого защитника




Мяч затаился в стриженой траве,

Секунда паузы на поле и в эфире.

Они играют по системе „Дубль-вэ“,

А нам плевать, у нас „4-2-4“.

Ох, инсайд, для него, что футбол, что балет,

И всегда он танцует по правому краю.

Справедливости в мире и на поле нет:

Почему я всегда только слева играю?

Вот инсайд гол забил, получив точный пас.

Я хочу, чтоб он встретил меня на дороге.

Не могу, меня тренер поставил в запас,

А ему сходят с рук перебитые ноги.

Мяч затаился в стриженой траве,

Секунда паузы на поле и в эфире.

Они играют по системе „Дубль-вэ“,

А нам плевать, у нас „4-2-4“.

Ничего, пусть сегодня я повременю,

Для меня и штрафная площадка — квартира.

Догоню, непременно его догоню,

Пусть меня не заявят на первенство мира.

Ничего, после матча его подожду,

И тогда побеседуем с ним без судьи мы.

Попаду, чует сердце мое, попаду

Со скамьи запасных на скамью подсудимых.

Мяч остановился в стриженой траве,

Секунда паузы на поле и в эфире,

Они играют по системе „Дубль-вэ“,

А нам плевать, у нас „4-2-4“.






Комментатор из своей кабины




Комментатор из своей кабины

Кроет нас для красного словца,

Но недаром клуб „Фиорентина“

Предлагал мильон за Бышовца.

Что ж Пеле, как Пеле, объясняю Зине я,

Ест Пеле крем-брюлле вместе с Жаирзинья.

Муром занялась прокуратура,

Что ему реклама, он и рад.

Здесь бы Мур не выбрался из МУР-а,

Если б был у нас чемпионат.

Я сижу на нуле, дрянь купил жене и рад,

А у Пеле „Шевроле“ В Рио-де-Жанейро.

Может, не считает и до ста он,

Но могу сказать без лишних слов:

Был бы глаз второй бы у Тостао,

Он бы вдвое больше забивал голов.

Что же Пеле, как Пеле объясняю Зине я,

Ест пеле крем-брюлле вместе с Жаирзинья

Я сижу на нуле, дрянь купил жене и рад,

А у Пеле „Шевроле“ в Рио-де-Жанейро.






Печаль не тает




Свои обиды каждый человек,

Проходит время — и забывает,

А моя печаль, как вечный снег,

Не тает, не тает.

Не тает она и летом,

В полуденный зной,

И знаю я — печаль-тоску мне эту

Век носить с собой.






Песня моряка




Покрепче, парень, вяжи узлы

Беда бредет по пятам.

Вода и ветер сегодня злы,

И зол, как черт, капитан.

Пусть волны вслед разевают рты,

И стонет парус тугой.

О них навек позабудешь ты,

Когда вернешься домой.

Не верь подруге, а верь в вино,

Не жди от женщин добра.

Сегодня помнить им не дано,

О том, что было вчера.

За крепкий стол посади гостей

И громче песню запой.

И чтобы от зависти лопнуть ей,

Когда вернешься домой.

Не плачь, моряк, по чужой земле,

Летящей мимо бортов.

Пускай ладони твои в смоле,

Без пятен сердце зато.

Лицо укутай в соленый дым,

Водою морской омой

И снова будешь ты молодым,

Когда вернешься домой.

Покрепче, парень, вяжи узлы,

Беда бредет по пятам.

Вода и ветер сегодня злы,

И зол, как черт, капитан.

И больше нету пути назад,

Как нет следа за кормой.

Сам черт не может тебе сказать,

Когда вернешься домой.






Дальний Восток




Долго же шел ты в конверте, листок,

Вышли последние сроки.

Но потому он и Дальний Восток,

Что далеко на Востоке.

Ждешь с нетерпеньем ответ ты,

Весточку в несколько слов.

Мы здесь встречаем рассветы

Раньше на восемь часов.

Здесь до утра пароходы ревут,

Рейд океанский шумит.

Но потому его Тихим зовут,

Что он действительно тих.

Ждешь с нетерпеньем ответ ты,

Весточку в несколько слов.

Мы здесь встречаем рассветы

Раньше на восемь часов.

Что говорить, здесь, конечно, не рай,

Невмоготу переписка.

Знаешь что, милая, ты приезжай,

Дальний Восток — это близко.

Скоро получишь ответ ты

Весточку в несколько слов.

Вместе мы встретим рассветы

Раньше на восемь часов.






Сначала было слово




(Из к/ф „Контрабанда“)

Сначала было слово печали и тоски,

Рождалась в муках творчества планета,

Рвались от суши в никуда огромные куски

И островами становились где-то.

И странствуя по свету без фрахта и без флага,

Сквозь миллионолетья, эпохи и века,

Менял свой облик остров, отшельник и бродяга,

Но сохранил природу и дух материка.

Сначала было слово, но кончились слова,

Уже матросы землю населяли.

И ринулись они по сходням, вверх на острова,

Для красоты назвав их кораблями.

Но цепко держит берег, надежней мертвой хватки.

И острова вернутся назад, наверняка,

На них царят морские, особые порядки,

На них хранят законы и честь материка.

Простит ли нас наука за эту паралель?

За вольность толкований и теорий?

И если уж сначала было слово на земле,

То безусловно слово „море“.






Мир как театр




Мир как театр, как говорил Шекспир,

Я вижу лишь характерные роли,

Тот негодяй, тот жулик, тот вампир,

И все.

Как Пушкин говорил, чего же боле.






Позывные кораблей




Этот день будет первым всегда и везде,

Пробил час, долгожданный, серебряный час,

Мы ушли по весенней высокой воде,

Обещанием помнить и ждать заручась.

По горячим следам мореходов живых и экранных

Что пробили нам курс через рифы, туманы и льды,

Мы под парусом белым идем с океаном на равных Л

ишь в упряжке ветров, не терзая винтами воды.

Впереди чудеса неземные,

А земле, чтобы ждать веселей,

Будем вечно мы слать позывные

Эту вечную дань кораблей.

Говорят, будто парусам реквием спет,

Черный бриг за пиратство в музей заточен.

Бросил якорь в историю стройный корвет,

Многотрубные увальни вышли в почет.

Но весь род моряков, сколько есть до седьмого колена

Будет помнить о тех, кто ходил на накале страстей.

И текла за кормой добела раскаленная пена,

И щадила судьба непутевых своих сыновей.

Впереди чудеса неземные,

А земле, чтобы ждать веселей,

Будем честно мы слать позывные

Эту вечную дань кораблей.

Материк безымянный не встретим вдали,

Островам не присвоим названьев своих.

Все открытые земли давно нарекли

Именами великих людей и святых.

Рассветали открытья, мы ложных иллюзий не строим.

Но стекает вода с якорей, как живая вода,

Повезет и тогда мы в себе эти земли откроем,

И на берег сойдем, и останемся там навсегда.

Не смыкайте же век, рулевые,

Вдруг расщедрится серая мгла.

На летучем голландце впервые

Запалят ради нас факела.

Впереди чудеса неземные,

А земле, чтобы ждать веселей,

Будем честно мы слать позывные

Эту вечную дань кораблей.






Цунами




Пословица звучит витиевато:

Не восхищайся прошлогодним небом,

Не возвращайся, где был рай когда-то,

И брось дурить, иди туда, где не был.

Там что творит одна природа с нами,

Туда добраться трудно и молве,

Там каждый встречный, что ему цунами,

Со штормами в душе и в голове.

Покой здесь, правда, ни за что не купишь,

Но ты вернешься, говорят ребята,

Наперекор пословице поступишь,

Придешь туда, где встретил их когда-то.

Здесь что творит одна природа с нами,

Сюда добраться трудно и молве,

Здесь иногда рождаются цунами,

И рушат все в душе и в голове.

На море штиль, но в мире нет покоя,

Локатор ищет цель за облаками,

Тревога, если что-нибудь такое,

Или сигнал: „Внимание! Цунами!“

Я нынче поднимаю тост с друзьями,

Цунами, равнодушная волна.

Бывают беды пострашней цунами

И радости сильнее, чем она.






49 дней




Суров же ты, климат охотский,

Уже третий день ураган.

Встает у руля сам Крючковский,

На отдых — Федотов Иван.

Стихия реветь продолжала,

И тихий шумел океан,

Зиганшин стоял у штурвала

И глаз ни на миг не смыкал.

Суровей, ужасней лишенья,

Ни лодки не видно, ни зги.

И принято было решенье,

И начали есть сапоги.

Последнюю съели картошку,

Взглянули друг другу в глаза,

Когда ел Поплавский гармошку,

Крутая скатилась слеза.

Доедена банка консервов

И суп из картошки одной,

Все меньше здоровья и нервов,

Все больше желанья — домой.

Сердца продолжали работу,

Но реже становится стук,

Спокойный, но слабый Федотов

Глотал предпоследний каблук.

Лежали все четверо в лежку,

Ни лодки, ни крошки вокруг,

Зиганшин скрутил козью ножку

Слабевшими пальцами рук.

На службе он воин заправский,

И штурман заправский он тут.

Зиганшин, Крючковский, Поплавский

Под палубой песни поют.

Зиганшин крепился, держался,

Бодрился, сам бледный, как тень,

И то, что сказать собирался,

Сказал лишь на следующий день:

„Друзья!“ Через час: „Дорогие!“

„Ребята! — Еще через час,

Ведь нас не сломила стихия,

Так сломит ли голод нас?

Забудем про пищу, чего там,

А вспомним про наших солдат…“

„Узнать бы, — стал бредить Федотов,

А что у нас в части едят“.

И вдруг — не мираж ли, не миф ли

Какое-то судно идет,

К биноклю все сразу приникли,

А с судна летит вертолет.

Окончены все переплеты,

Вновь служат, — что, взял, океан?

Крючковский, Поплавский, Федотов,

А с ними Зиганшин Асхат.






Жили-были на море




(Песня из к/ф „контрабанда“)

Жили-были на море, это значит плавали.

Курс держали правильный, слушаясь руля.

Заходили в гавани, слева ли, справа ли,

Два красивых лайнера, судна, корабля.

Белоснежно-белая, словно лебедь белая,

В сказочно-классическом плане,

И другой, он в тропики плавал в черном смокинге

Лорд — трансатлантический лайнер.

Ах, если б ему в голову пришло,

Что в каждый порт уже давно влюбленно,

Спешит к нему под черное крыло

Стремительная белая мадонна.

Слезы льет горючие, ценное горючее,

И всегда надеется втайне,

Что, быть может, в Африку не уйдет по графику

Этот недогадливый лайнер.

Ах, если б ему в голову взбрело,

Что в каждый порт уже давно влюбленно

Прийти к нему под черное крыло

Опаздывает белая мадонна.

Кораблям и поздняя не к лицу коррозия,

Не к лицу морщины вдоль белоснежных крыш,

И подтеки синие возле ватерлинии,

И когда на смокинге венборт под ним.

Горевал без памяти в доме, тихой заводи,

Зол и раздосадован крайне,

Ржавый и взъерошенный и командой брошенный

В гордом одиночестве лайнер.

А ей невероятно повезло:

Под танго музыкального салона

Пришла к нему под черное крыло

И встала рядом белая мадонна.






Благословен великий океан




Заказана погода нам удачею самой,

Довольно футов нам под киль обещано,

И небо поделилось с океаном синевой,

Две синевы у горизонта скрещены.

Неправда ли, морской хмельной невиданный простор

Сродни горам в безумстве, буйстве, кротости.

Седые гривы волн чисты как снег на пиках гор,

И впадины меж ними словно пропасти.




Служение стихиям не терпит суеты,

К двум полюсам ведет меридиан.

Благословенны вечные хребты,

Благословен великий океан.




Нам сам великий случай — брат, везение — сестра,

Хотя на всякий случай мы встревожены.

На суше пожелали нам ни пуха, ни пера,

Созвездья к нам пракрасно расположены.

Мы все впередсмотрящие, все начали с азов.

И если у кого-то невезение, меняем курс,

Идем на SOS, как там, в горах, на зов,

На помощь, прерывая восхождение.




Служение стихиям не терпит суеты

К двум полюсам ведет меридиан.

Благословенны вечные хребты,

Благословен великий океан.




Потери подсчитаем мы, когда пройдет гроза,

Не сединой, а солью убеленные,

Скупая океанская огромная слеза

Умоет наши лица просветленные.

Взята вершина, дротики вонзились в небеса.

С небес на землю — только на мгновение.

Едва закончив рейс, мы поднимаем паруса

И снова начинаем восхождение.




Служение стихиям не терпит суеты

К двум полюсам ведет меридиан.

Благословенны вечные хребты,

Благословен великий океан.






Становись моряком




Вы в огне да и в море вовеки не сыщете брода,

Вы не ждали его, не за легкой добычей пошли.

Провожая закат, мы живем ожиданьем восхода,

И, влюбленные в море, живем ожиданьем земли.

Помнишь детские сны о походах великой армады,

Абордажи, бои и под ложечкой ком?

Все сбылось. „Становись, становись“ — раздаются команды,

Это требует море, скорей становись моряком.

Наверху, впереди злее ветры, багровее зори,

Правда, сверху видней, впереди же исход и земля.

Вы матросские робы, кровавые ваши мозоли

Не забудьте, ребята, когда-то надев кителя.

По сигналу „Пошел!“ оживают продрогшие реи,

Горизонт опрокинулся, мачты упали ничком.

Становись, становись человеком скорее,

Это значит на море скорей становись моряком.

Поднимаемся в небо по вантам как будто по вехам,

Там и ветер живей, он кричит, а не шепчет тайком:

„Становись, становись, становись, становись человеком“

Это значит на море скорей становись моряком.

Чтоб отсутствием долгим вас близкие не попрекали,

Не грубейте душой и не будьте покорны судьбе.

Оставайтесь, ребята, людьми, становясь моряками,

Становясь капитаном, храните матроса в себе.






Мои капитаны




Я теперь в дураках,

Не уйти мне с земли,

Мне поставила суша капканы.

Не заметивши сходней,

На берег сошли, и навечно,

Мои капитаны.

Мне теперь не выйти в море

И не встретить их в пору,

Я сегодня в недоборе,

Со щита да в нищету

И теперь в моих песнях

Сплошные нули,

В них все больше про реки и раны.

Из своих кителей капитанских

Ушли, как из кожи,

Мои капитаны.

Мне теперь не выйти в море

И не встретить их в порту,

Ах, мой вечный санаторий

И оскомина во рту.

Капитаны мне скажут:

„Давай не скули“,

Ну, а я не скулю, волком вою,

Вы ж не просто с собой

Мои песни везли,

Вы везли мою душу с собою.

А мне теперь не выйти в море

И не встретить их в порту.

Ах, мой вечный санаторий,

И оскомина во рту.

Повстречались в порту

Толпы верных друзей,

И я с вами делил ваши лавры.

Мне казалось,

Я тоже сходил с кораблей

В эти Токио, Гамбурги, Гавры.

Но теперь не выйти в море

И не встретить их в порту.

Ах, мой вечный санаторий,

И оскомина во рту.

Я надеюсь,

Что море сильней площадей

И прочнее домов из бетона

Море лучший колдун,

Чем земной чародей,

И я встречу вас из Лиссабона.

Но мне теперь не выйти в море

И не встретить их в порту.

Я сегодня в недоборе,

Со щита да в нищету.

Я механиков вижу во тьме,

Шкиперов вижу я,

Что не бесятся с жира.

Капитаны по сходням идут

С танкеров, сухогрузов

Да и с пассажиров.

Нет, я снова выйду в море,

Снова встречу их в порту.

К черту вечный санаторий

И оскомину во рту.








Тюменская нефть




Один чудак из партии геологов

Сказал мне, вылив грязь из сапога:

„Послал же бог на голову нам олухов,

Откуда нефть, когда кругом тайга?

А деньги вам отпущены, на тыщи те

Построить ресторан на берегу.

Вы ничего в Тюмени не отыщите,

В болото вы вгоняете деньгу!“

И шлю депеши в центр из Тюмени я:

„Дела идут, все более-менее“.

Мне отвечают, что у них сложилось мнение,

Что меньше „более“ у нас, а больше „менее“.

А мой рюкзак пустой на треть…

А с нефтью как? Да будет нефть!

Давно прошли открытий эпидемии,

И с лихорадкой поисков борьба,

И дали заключенье в академии:

„В Тюмени с нефтью полная труба“.

Нет бога нефти здесь, перекочую я,

Раз бога нет, не будет короля…

Но только вот нутром и носом чую я,

Что подо мной не мертвая земля.

И шлю депеши в центр из Тюмени я,

„Дела идут, все более-менее“

Мы роем землю, но пока у многих мнение,

Что меньше „более“ у нас, а больше „менее“.

Пустой рюкзак, исчезла снедь.

А с нефтью как? Да будет нефть!.

И нефть пошла, мы по болотам рыская,

Не на пол-литра выиграли спор:

Тюмень, сибирь, земля ханты-мансийская

Сквозила нефтью из открытых пор.

Моряк, с которым столько переругано,

Не помню уж с какого корабля,

Все перепутал и кричал испуганно:

„Земля! Глядите, братики, земля!“

И шлю депеши в центр из Тюмени я:

„Дела идут, все более-менее“.

Что прочь сомнения, что есть месторождения,

Что больше „менее“ у нас и меньше „более“.

Так я узнал, бог нефти есть,

И он сказал: „Бурите здесь“.

И бил фонтан и рассыпался искрами,

При свете их я бога увидал

По пояс голый он, с двумя канистрами,

Холодный душ из нефти принимал.

И ожила земля, и, помню, ночью я

На той земле танцующих людей.

Я счастлив, что превысив полномочия,

Мы взяли риск и вскрыли вены ей.

И шлю депеши в центр из Тюмени я:

Дела идут, все более-менее».

Мне поверили, и осталось мнение,

Что больше «более» У нас и меньше «менее».

Но подан знак: «Бурите здесь».

А с нефтью как? Да будет нефть!

Потом пошел и постучался в двери я,

А вот канистры в цель попали, в цвет,

Одну привез я к двери недоверия,

Другую внес в высокий кабинет.

Один чудак из партии геологов

Сказал мне, вылив грязь из сапога:

«Послал же бог на головы нам олухов,

Откуда нефть, когда кругом тайга?»






И я сочувствую слегка




Штормит весь вечер, и пока

Заплаты пенные летают

Разорванные швы песка,

Я наблюдаю свысока,

Как волны головы ломают,

И я сочувствую слегка

Погибшим, но издалека.

Я слышу хрип и смертный стон,

И ярость, что не уцелели,

Еще бы — взять такой разгон,

Набраться сил, пробиться в щели

И голову сломать у цели.

И я сочувствую слегка

Погибшим, но издалека.

Ах, гривы белые судьбы,

Пред смертью словно хорошея

По зову боевой трубы

Взлетают волны на дыбы,

Ломают выгнутые шеи.

И мы сочувствуем слегка

Погибшим, но издалека.

А ветер снова в гребни бьет

И гривы пенные ерошит,

Волна барьера не возьмет,

Ей кто-то ноги подсечет,

И рухнет взмыленная лошадь.

И посочувствуют слегка

Погибшим, но издалека

Придет и мой черед вослед,

Мне дуют в спину, гонят к краю,

В душе предчувствия, как бред,

Что подломлю себе хребет

И тоже голову сломаю.

И посочувствуют слегка

Погибшему, издалека.

Так многие сидят в веках

На берегах и наблюдают,

Внимательно и зорко,

Как другие рядом на камнях

Хребты и головы ломают.

Они сочувствуют слегка

Погибшим, но издалека.






Век гитары




Один музыкант объяснял мне пространно,

Что будто гитара свой век отжила,

Заменят гитару электроорганы,

Элекророяль и электропила.

Но гитара опять

Не хочет молчать,

Поет ночами лунными,

Как в юность мою,

Своими семью

Серебрянными струнами.

Я слышал вчера, кто-то пел на бульваре,

И голос уверен, и голос красив,

Но мне показалось, устала гитара

Звенеть под его залихватский мотив.

И все опять

Не хочет молчать,

Поет ночами лунными,

Как в юность мою,

Своими семью

Серебрянными струнами.

Электророяль мне, конечно, не пара,

Другие появятся с песней другой,

Но кажется мне, не уйдем мы с гитарой На заслуженный но нежеланный покой.

Гитара опять

Не хочет молчать,

Поет ночами лунными,

Как в юность мою,

Своими семью

Серебрянными струнами.






Я допою до конца




Так дымно, что в зеркале нет отраженья

И даже напротив не видно лица.

И мары успели устать от куренья,

Но все-таки я допою до конца.




Все нужные ноты давно заиграли,

Сгорело, погасло вино в бокале,

Минутный порыв говорить пропал,

И лучше мне молча допить бокал.




Полгода не балует солнцем погода,

И души застыли под коркою льда,

И видно напрасно я жду ледохода,

И память на может согреть в холода




Все нужные ноты давно заиграли,

Сгорело, погасло вино в бокале,

Минутный порыв говорить пропал,

И лучше мне молча допить бокал.




В оркестре играют устало, сбиваясь.

Смыкается круг, не порвать мне кольца.

Спокойно я должен уйти, улыбаясь,

Но все-таки я допою до конца.




Все нужные ноты давно заиграли,

Сгорело, погасло вино в бокале.

Тусклей, равнодушней оскал зеркал,

И лучше мне молча допить бокал.






Нас тянет на дно




Нас тянет на дно, как балласты,

Мышцы легки, как фаланги,

А ноги закованы в ласты,

А наши тела — в акваланги.

В пучину не просто полезли,

Сжимаем до судорог скулы,

Боимся кесонной болезни,

А, может, немного акулы.

Замучила жажда, воды бы,

Красиво здесь — все это сказки,

Здесь лишь пучеглазые рыбы

Глядят удивленно нам в маски.

Понять ли лежащим в постели,

Изведать ли ищущим брода,

Нам нужно добраться до цели,

Где третий наш, без кислорода.

Мы плачем, пускай мы мужчины,

Застрял он в пещере коралла,

Как истинный рыцарь пучины,

Он умер с открытым забралом.

Пусть рок оказался живучим,

Он сделал что мог и должен.

Победу отпраздновал случай,

Ну, что же, мы завтра продолжим.






Черное золото




Не космос, метры грунта надо мной,

И в шахте не до праздничных процессий,

Но мы владеем тоже внеземной

И самою земною из профессий.

Любой из нас, ну чем не чародей,

Из преисподней наверх уголь мечем.

Мы топливо отнимем у чертей,

Свои котлы топить им будет нечем.

Сорвано, уложено, сколото

Черное надежное золото.

Да, сами мы, как дьяволы в пыли,

Зато наш поезд не уйдет порожний.

Терзаем чрево матушки-земли,

Но на земле теплее и надежней.

Вот вагонетки, душу веселя,

Проносятся, как в фильме о погонях,

И шуточку: даешь стране угля!

Мы чувствуем на собственных ладонях.

Сорвано, уложено, сколото

Черное надежное золото.

Воронками изрытые поля не позабудь

И оглянись во гневе.

Но нас, благословенная земля,

Прости за то, что роемся во чреве.

Да, мы бываем в крупном барыше,

Но роем глубже, словно не насытясь.

Порой копаться в собственной душе

Мы забываем, роясь в антраците.

Сорвано, уложено, сколото

Черное надежное золото.

Не боялся заблудиться в темноте

И захлебнуться пылью — не один ты.

Вперед и вниз — мы будем на щите,

Мы сами рыли эти лабиринты.

Сорвано, уложено, сколото

Черное надежное золото.






Марш физиков




Тропы еще в антимир не протоптаны,

Но как на фронте держись ты,

Бомбардируем ядра протонами,

Значит, мы артиллеристы.




Нам тайны нераскрытые раскрыть пора,

Лежат без пользы тайны, как в копилке.

Мы тайны эти с корнем вырвем из ядра,

На волю пустим джина из бутылки.




Тесно сплотились коварные атомы,

Ну-ка попробуй, прорвись ты.

Живо по коням в погоне за квантами,

Значит, мы кавалеристы.




Нам тайны нераскрытые раскрыть пора,

Лежат без пользы тайны, как в копилке.

Мы тайны эти с корнем вырвем из ядра,

На волю пустим джина из бутылки.




Пусть не поймаешь нейтрино за бороду

И не посадишь в пробирку.

Было бы здорово, чтоб Понтекорво

Взял его крепче за шкирку.




Нам тайны нераскрытые раскрыть пора,

Лежат без пользы тайны, как в копилке.

Мы тайны эти с корнем вырвем из ядра,

На волю пустим джина из бутылки.




Жидкие, твердые, газообразные,

Просто, понятно, вольготно.

А с этой плазмой дойдешь до маразма,

И это довольно почетно.




Нам тайны нераскрытые раскрыть пора,

Лежат без пользы тайны, как в копилке.

Мы тайны эти с корнем вырвем из ядра,

На волю пустим джина из бутылки.




Молодо, зелено, древность в историю,

Дряхлость в архивах пылится.

Даешь эту общую, эту теорию,

Элементарных частиц нам.




Нам тайны нераскрытые раскрыть пора,

Лежат без пользы тайны, как в копилке,

Мы тайны эти скоро вырвем из ядра,

И вволю выпьем джина из бутылки.






Песня о моем старшине




Я помню райвоенкомат.

«В десант не годен. Так-то, брат.

Таким как ты там невпротык…, - И дальше смех,

Мол, из тебя какой солдат,

Тебя хоть сразу в медсанбат…»

А из меня такой солдат, как изо всех.

А на войне, как на войне,

А мне и вовсе, мне вдвойне,

Присохла к телу гимнастерка на спине.

Я отставал в бою, в строю,

Но как-то раз в одном бою,

Не знаю чем, я приглянулся старшине.

Шумит окопная братва:

«Студент, а сколько дважды два?

Эй, холостой, а правда, графом был Толстой?

А кто евонная жена?…»

Но тут встревал мой старшина:

«Пойди поспи, ты не святой, а утром в бой».

И только раз, когда я встал

Во весь свой рост, он мне сказал: «Ложись!», —

И дальше пару слов без падежей.

К чему, мол, дырка в голове?

И вдруг спросил: «А что в Москве

Неужто вправду есть дома в пять этажей?»

Над нами шквал. Он застонал

И в нем осколок остывал.

И на вопрос его ответить я не смог.

Он в землю лег за пять шагов,

За пять ночей и за пять снов,

Лицом на запад, а ногами на восток.






В темноте




Темнота впереди, подожди,

Там стеною закаты багровые,

Встречный ветер, косые дожди,

И дороги, дороги неровные.




Там чужие слова, там дурная молва,

Там ненужные встречи случаются,

Там пожухла, сгорела трава,

И следы в темноте не останутся.




Нам проверка на прочность — бои,

И туманы и встречи с прибоями.

Сердце путает ритмы свои

И стучит с перебоями.




Там чужие слова, там дурная молва,

Там ненужные встречи случаются,

Там пожухла, сгорела трава,

И следы в темноте не останутся.




Там и звуки, и краски не те,

Только мне выбирать не приходится,

Очень нужен я там, в темноте,

Ничего, распогодится.




Там чужие слова, там дурная молва,

Там ненужные встречи случаются,

Там пожухла, сгорела трава,

И следы в темноте не читаются.






Высота




Вцепились они в высоту, как в свое,

Огонь минометный, шквальный.

А мы все лезли толпой на нее,

Как на буфет вокзальный.

И крики «Ура!» Застревали во рту,

Когда мы пули глотали.

Шесть раз занимали мы ту высоту,

Шесть раз мы ее оставляли.

И снова в атаку не хочется всем,

Земля, как горелая каша.

В восьмой раз возьмем мы ее насовсем,

Свое возьмем, кровное, наше.

А может ее стороной обойти,

И что мы к ней прицепились.

Но видно уж точно все судьбы-пути

На этой высотке скрестились.

Вцепились они в высоту, как в свое,

Огонь минометный, шквальный.

А мы все лезли толпой на нее,

Как на буфет вокзальный.






Из дорожного дневника




Ожидание длилось, а проводы были недолги.

Пожелали друзья: «В добрый путь, чтобы все без помех».

И четыре страны предо мной расстелили дороги,

И четыре границы шлагбаумы подняли вверх.

Тени голых берез добровольно легли под колеса,

Залоснилось шоссе и штыком заострилось вдали.

Вечный смертник комар разбивался у самого носа,

Превращая стекло лобовое в картину Дали.

И сумбурные мысли лениво стучавшие в темя,

Всколыхнулись во мне — ну попробуй-ка останови.

И в машину ко мне застучало военное время,

Я впустил это время, замешанное на крови.

И сейчас же в кабину глаза из бинтов заглянули

И спросили: «Куда ты? На запад? Вертайся назад…»

Я ответить не мог: по обшивке царапнули пули.

Я услышал: «Ложись! Берегись! Проскочили! Бомбят!»

И исчезло шоссе — мой единственный верный фарватер,

Только елей стволы без обрубленных минами крон.

Бестелесный поток обтекал неспеша радиатор,

Я за сутки пути не продвинулся ни на микрон.

Я уснул за рулем, я давно разомлел от зевоты,

Ущипнуть себя за ухо или глаза протереть?

И в машине с собой я увидел сержанта пехоты.

«Ишь, трофейная пакость, — сказал он, — удобно сидеть».

Мы поели с сержантом домашних котлет и редиски,

Он опять удивился: «Откуда такое в войну?

Я, браток, — Говорит, — восемь дней, как позавтракал в Минске.

Ну, спасибо, езжай! Будет время, опять загляну…»

Он ушел на восток со своим поредевшим отрядом.

Снова мирное время в кабину вошло сквозь броню.

Это время глядело единственной женщиной рядом.

И она мне сказала: «Устал? Отдохни — я сменю».

Все в порядке. На месте. Мы едем к границе. Нас двое.

Тридцать лет отделяет от только что виденных встреч.

Вот забегали щетки, отмыли стекло лобовое.

Мы увидели знаки, что призваны предостеречь.

Кроме редких ухабов ничто на войну не похоже.

Только лес молодой, да сквозь снова налипшую грязь

Два огромных штыка полоснули морозом по коже,

Остриями по-мирному — кверху, а не накренясь.

Здесь, на трассе прямой мне, не знавшему пуль, показалось,

Что и я где-то здесь довоевывал невдалеке.

Потому для меня и шоссе, словно штык, заострялось,

И лохмотия свастик болтались на этом штыке.






Нет или да




Давно смолкли залпы орудий,

Над нами лишь солнечный свет.

На чем проверяются люди,

Если войны уже нет?




Приходится слышать нередко

Сейчас, как тогда:

«Ты бы пошел с ним в разведку?

Нет или да?»




Не ухнет уже бронебойный,

Не быть похоронной пальбе,

И, кажется, все спокойно,

И негде раскрыться тебе.




Приходится слышать нередко

Сейчас, как тогда:

«Ты бы пошел с ним в разведку?

Нет или да?»




Покой только снится, я знаю,

Готовься, держись и держись.

Есть мирная передовая,

Беда, и опасность, и риск.




Приходится слышать нередко

Сейчас, как тогда:

«Ты бы пошел с ним в разведку?

Нет или да?»




В полях обезврежены мины,

Но мы не на поле святом,

Вы поиски, взлеты, глубины

Не сбрасывайте со счетов.




Поэтому слышно нередко,

Если приходит беда,

«Ты бы пошел с ним в разведку?

Нет или да?»






Единственная дорога




(Из к/ф «Единственная дорога»)

В дорогу живо или в гроб ложись.

Да, выбор небогатый перед нами.

Нас обрекли на медленную жизнь

Мы к ней для верности прикованы цепями.

А кое-кто поверил второпях,

Поверил без оглядки, бестолково,

Но разве это жизнь, когда в цепях,

Но разве это выбор, если скован.

Коварна нам оказанная милость,

Как зелье полоумных ворожих,

Смерть от своих за камнем притаилась,

И сзади тоже смерть, но от чужих.

Душа застыла, тело затекло,

И мы молчим, как подставные пешки,

А в лобовое грязное стекло

Глядит и скалится позор кривой усмешки.

И если бы оковы разломать,

Тогда бы мы и горло перегрызли

Тому, кто догадался приковать Нас узами цепей к хваленой жизни.

Неужто мы надеемся на что-то,

А, может быть, нам цель не по зубам?

Зачем стучимся в райские ворота

Костяшками по кованным скобам?

Нам предложили выход из войны,

Но вот какую заложили цену:

Мы к долгой жизни приговорены

Через вину, через позор, через измену.

Но стоит ли и жизнь такой цены?

Дорога не окончена, спокойно.

И в стороне от той большой войны

Еще возможно умереть достойно.

И рано нас равнять с болотной слизью,

Мы гнезд себе на гнили не совьем,

Мы не умрем мучительною жизнью,

Мы лучше верной смертью оживем.






Полчаса до атаки




Полчаса до атаки

Скоро снова под танки,

Снова слышать разрывов концерт.

А бойцу молодому

Передали из дома

Небольшой треугольный конверт.

И как будто не здесь ты,

Если почерк невесты,

Или пишут отец или мать,

Но случилось другое,

Видно, зря перед боем

Поспешили солдату письмо передать.

Там стояло сначала:

«Извини, что молчала.

Ждать не буду». И все. Весь листок.

Только снизу приписка:

«Уезжаю не близко

Ты спокойно воюй и прости, если что».

Вместе с первым разрывом

Парень крикнул тоскливо:

«Почтальон, что ты мне притащил?

За минуту до смерти

В треугольном конверте

Пулевое ренение я получил».

Он махнул из траншеи

С автоматом на шее,

От осколков беречься не стал,

И в бою под Москвою

Он обнялся с землею,

Только ветер обрывки письма разметал.






Охота на кабанов




Грязь сегодня еще непролазней,

Сверху мразь, словно бог без штанов,

К черту дождь, у охотников праздник,

Нам сегодня стрелять кабанов.

Били в ведра и гнали к болоту,

Вытирая промокшие лбы,

Презирали лесов позолоту,

Поклонялись азарту пальбы.

Вы егерей за кровожадность не пинайте,

Вы охотников носите на руках.

Любим мы кабанье мясо в карбонате,

Обожаем кабанов в окороках.

И неважно, рычанье ли, плач ли,

Дух охотников неистребим,

Третий номер сегодня удачлив,

Три подранка лежат перед ним.

Кабанов не тревожила дума,

Почему и за что, как в плену.

Кабаны убегали от шума,

Чтоб навек обрести тишину.

Вылетали из ружей жаканы,

Без разбору разя наугад,

Будто радостно бил в барабаны

Боевой пионерский отряд.

Вы егерей за кровожадность не пинайте,

Вы охотников носите на руках.

Любим мы кабанье мясо в карбонате,

Обожаем кабанов в окороках.

Шум, костер и тушенка из банок,

И охотничья водка на стол.

Только полз присмиревший подранок,

Завороженно глядя на ствол.

А потом спирт плескался в канистре,

Спал азарт, будто выигран бой.

Снес подранку полчерепа выстрел,

И рога протрубили отбой.

Вы егерей за кровожадность не пинайте,

Вы охотников носите на руках.

Любим мы кабанье мясо в карбонате,

Обожаем кабанов в окороках.

Мне сказали они про охоту

Над угольями тушу вертя:

«Стосковались мы, видно, по фронту,

По атакам, да и по смертям».

Это вроде мы снова в пехоте,

Это вроде мы снова в штыки,

Это душу отводят в охоте

Уцелевшие фронтовики.

Вы егерей за кровожадность не пинайте,

Вы охотников носите на руках.

Любим мы кабанье мясо в карбонате,

Обожаем кабанов в окороках.






Воздушные потоки




Хорошо, что за ревом не слышалось звука,

Что с позором своим был один на один.

Я замешкался возле открытого люка

И забыл пристегнуть карабин.

Мой инструктор помог и коленом пинок

Перейти этой слабости грань.

За обычное наше: «Смелее, сынок»

Принял я его сонную брань.

И оборвали крик мой, и обожгли мне щеки

Холодной острой бритвой восходящие потоки.

И звук обратно в печень мне вогнали вновь на вздохе

Веселые, беспечные воздушные потоки.

Я попал к ним в умелые, цепкие руки,

Мнут, швыряют меня, что хотят, то творят.

И с готовностью я сумасшедшие трюки

Выполняю, шутя, все подряд.

Есть ли в этом паденьи какой-то резон

Я узнаю потом, а пока,

То валился в лицо мне земной горизонт,

То шарахались вниз облака.

И обрывали крик мой, и выбривали щеки

Холодной острой бритвой восходящие потоки,

И вновь вгоняли в печень мне, упруги и жестоки,

Невидимые, встречные воздушные потоки.

Но рванул я кольцо на одном вдохновеньи,

Как рубаху от ворота или чеку.

Это было в случайном, свободном паденьи

Восемнадцать недолгих секунд.

А теперь некрасив я, горбат с двух сторон,

В каждом горбе спасительный шелк,

Я на цель устремлен, и влюблен, и влюблен

В затяжной, не случайный прыжок.

И обрывают крик мой, и выбривают щеки

Холодной острой бритвой восходящие потоки.

И проникают в печень мне на выдохе и вдохе

Бездушные и вечные воздушные потоки.

Беспримерный прыжок из глубин стратосферы.

По сигналу «Пошел!» Я шагнул в никуда.

За невидимой тенью безликой химеры,

За свободным паденьем айда.

Я пробьюсь сквозь воздушную тьму,

Хоть условья паденья не те.

Но и падать свободно нельзя потому,

Что мы падаем не в пустоте.

И обрывают крик мой, и выбривают щеки

Холодной острой бритвой восходящие потоки.

На мне мешки заплечные, встречаю руки в боки

Прямые, безупречные воздушные потоки.

Ветер в уши сочится и шепчет скабрезно:

«Не тяни за кольцо, скоро легкость придет».

До земли триста метров, сейчас будет поздно.

Ветер врет, обязательно врет.

Стропы рвут меня вверх, выстрел купола, стоп.

И как не было этих минут,

Нет свободных падений с высот,

Но зато есть свобода раскрыть парашют.

Мне охлаждают щеки и открывают веки,

Исполнены потоки забот о человеке.

Глазею ввысь печально я, там звезды одиноки,

И пью горизонтальные воздушные потоки.






Песня о земле




Кто сказал, что сгорела дотла?

Больше в землю не бросите семя.

Кто сказал, что земля умерла?

Нет, она затаилась на время.

Материнство не взять у земли,

Не отнять, как не вычерпать моря.

Кто поверил, что землю сожгли?

Нет, она почернела от горя.

Как разрезы траншеи легли,

И воронки, как раны зияют,

Обнаженные нервы земли

Неземное страдание знают.

Она вынесет все, переждет.

Не записывай землю в калеки.

Кто сказал, что земля не поет,

Что она замолчала навеки?

Нет, звенит она, стоны глуша,

Изо всех своих ран, из отдушин,

Ведь земля — это наша душа,

Сапогами не вытоптать душу.

Кто поверил, что землю сожгли?

Нет, она затаилась на время.






Все ушли на фронт




Нынче все срока закончены,

А у лагерных ворот,

Что крест-накрест заколочены,

Надпись: «Все ушли на фронт».

За грехи за наши нас простят,

Ведь у нас такой народ,

Если родина в опасности,

Значит всем идти на фронт.

Там год за три, если бог хранит,

Как и в лагере зачет,

Нынче мы на равных с ВОХР-ами,

Нынче всем идти на фронт.

У начальника Березкина

Ох и говор, ох и понт,

И душа крест-накрест досками,

Но и он попал на фронт.

Лучше б было сразу в тыл его,

Только с нами был он смел,

Высшей мерой наградил его

Трибунал за самострел.

Ну а мы, все оправдали мы,

Наградили нас потом,

Кто живые — тех медалями,

А кто мертвые — крестом.

И другие заключенные

Пусть читают у ворот

Нашу память застекленную,

Надпись: «Все ушли на фронт».






Сухари




Сто раз закат краснел, рассвет синел,

Сто раз я клял тебя, песок моздокский,

Пока ты жег насквозь мою шинель

И блиндажа жевал сухие доски.

А я жевал такие сухари!

Они хрустели на зубах, хрустели

А мы шинели рваные расстелем

И ну жевать. Такие сухари.

Их десять лет сушили, не соврать,

Да ты еще их выбелил, песочек…

А мы, бывало, их в воде размочим

И ну жевать, и крошек не собрать.

Сыпь пощедрей, товарищ старшина.

Пируем — и солдаты и начальство…

А пули? Пули были. Били часто.

Да что о них рассказывать — война.






Десантная




Парашюты рванули и приняли вес,

И земля всколыхнулась едва.

А внизу дивизии «Эдельвейс»

И «Мертвая голова».

Автоматы выли, как суки в мороз,

Пистолеты били в упор.

И мертвое солнце на стропах берез

Мешало вести разговор.

И сказал господь: «Эй вы, ключари,

Откройте ворота в сад.

Даю приказ — от зари до зари

В рай пропускать десант».

Сказал господь: «Вон Гошка летит,

Балагур он и атаман.

Череп пробит, парашют пробит,

В крови его автомат.

Он грешниц любил, а они его.

Грешником был он сам,

Но где святого найти одного, Ч

тобы пошел в десант.

Отдай, Георгий, знамя свое,

Серебрянные стремена.

Пока этот парень держит копье,

В мире стоит тишина».

Он врагам отомстил и лег у реки,

Уронив на камень висок.

И звезды гасли, как угольки,

Падая на песок.

Вот бой отгремел, но невеста не спит,

Счет потеряла дням.

А мертвое солнце все топчет зенит

Подковами по камням.






На войне как на войне




Бросьте скуку, как корку арбузную.

Небо ясное, легкие сны.

Парень лошадь имел и судьбу свою

Интересную — до войны.

Да, на войне, как на войне,

А до войны, как до войны,

Везде, по всей вселенной

Он лихо ездил на коне,

В конце весны, в конце весны,

Последней, довоенной.

Но туманы уже по росе плелись,

Град прошел по полям и мечтам.

Для того, чтобы тучи рассеялись,

Парень нужен именно там.

Да, на войне, как на войне,

А до войны, как до войны,

Везде, по всей вселенной,

Он лихо ездил на коне,

В конце весны, в конце весны,

Последней, довоенной.






Песня о погибшем летчике




Всю войну под завязку я все к дому тянулся,

И хотя горячился, воевал делово.

у, а он торопился, как-то раз не пригнулся,

И в войне взад-вперед обернулся, за два года всего ничего.

Не слыхать его пульса с сорок третьей весны,

Ну, а я окунулся в довоенные сны,

И гляжу я, дурак, но дышу тяжело.

Он был лучше, добрее, ну, а мне повезло.

Я за пазухой не жил, не пил с господом чая,

Я ни в тыл не просился, ни судьбе под подол,

Но мне женщины молча намекали, встречая:

Если б ты там навеки остался, может мой бы обратно пришел.

Для меня не загадка их печальный вопрос,

Мне ведь тоже не сладко, что у них не сбылось.

Мне ответ подвернулся: «Извините, что цел,

Я случайно вернулся, вернулся, ну, а он не сумел».

Он кричал напоследок в самолете сгорая:

«Ты живи, ты дотянешь», — доносилось сквозь гул.

Мы летали под богом, возле самого рая,

Он поднялся чуть выше и сел там, ну а я до земли дотянул,

Встретил летчика сухо райский аэродром,

Он садился на брюхо, но не ползал на нем,

Он уснул — не проснулся, он запел — не допел,

Так что я вот вернулся, вернулся, ну а он не сумел.

Я кругом и навечно виноват перед теми,

С кем сегодня встречаться я почел бы за честь.

Но хотя мы живыми до конца долетели,

Жжет нас память и мучает совесть, у кого она есть.

Кто-то скупо и четко отсчитал нам часы

В нашей жизни короткой, как бетон полосы.

И на ней, кто разбился, кто взлетел навсегда.

Ну, а я приземлился, ну, а я приземлился, вот какая беда.






Песня про снайпера




А ну-ка пей-ка, кому не лень,

Вам жизнь копейка, а мне мишень.

Который в театрах, давай на спор,

Я на сто метров, а ты в упор.

Не та раскладка, но я не трус

Итак, десятка, бубновый туз,

Ведь ты же на спор стрелял в упор,

Но я ведь снайпер, а ты сапер.

Куда вам деться, мой выстрел хлоп,

Девятка в сердце, десятка в лоб.

И черной точкой на белый лист

Легла та ночка на мою жизнь.






Их восемь, нас двое




Их восемь, нас двое, расклад перед боем

Не нам, но мы будем играть.

Сережа, держись, нам не светит с тобою,

Но козыри надо равнять.

Я этот набесный квадрат не покину

Мне цифры сейчас не важны,

Сегодня мой друг защищает мне спину,

А значит, и шансы равны.

Мне в хвост вышел «юнкерс», но вот задымил он,

Надсадно завыли винты,

Им даже не надо крестов на могилу,

Сойдут и на крыльях кресты.

Я первый, я первый, они под тобою,

Я вышел им наперерез,

Сбей пламя, уйди в облака, я прикрою,

В бою не бывает чудес.

Сергей, ты горишь, уповай, человече,

Теперь на надежность строп.

Нет, поздно, и мне вышел «юнкерс» навстречу,

Прощай, я приму его в лоб.

Я знаю, другие сведут с ними счеты,

Но по облакам скользя,

Слетят наши души, как два самолета,

Ведь им друг без друга нельзя.

Архангел нам скажет: «В раю будет туго».

Но только ворота щелк,

Мы бога попросим:

«Впишите нас с другом

В какой-нибудь ангельский полк».

И я попрошу бога, духа и сына,

Чтоб выполнил волю мою,

Пусть вечно мой друг защищает мне спину,

Как в этом последнем бою.

Мы крылья и стрелы попросим у бога,

Ведь нужен им ангел-ас,

А если у них истребителей много,

Пусть примут в хранители нас.

Хранить — это дело почетное тоже,

Удачу нести на крыле.

Таким, как при жизни мы были с Серегой,

И в воздухе и на земле.






Песня Додо




Начало сказки

Много неясного в странной стране,

Можно запутаться и заблудиться,

Даже мурашки бегут по спине,

Если представить, что может случиться.

Вдруг будет пропасть и нужен прыжок,

Струсишь ли сразу? Прыгнешь ли смело?

А? Э, так-то, дружок,

В этом-то все и дело.

Добро и зло в стране чудес, как и везде, встречается,

Но только здесь они живут на разных берегах.

Здесь по дорогам разным истории скитаются,

И бегают фантазии на тоненьких ногах.

Этот рассказ мы с загадки начнем,

Даже Алиса ответит едва ли,

Что остается от сказки потом,

После того, как ее рассказали?

Где, например, волшебный рожок?

Добрая фея куда улетела?

А? Э, так-то, дружок,

В этом-то все и дело.

Они не испаряются, они не растворяются,

Рассказанные сказки, промелькнувшие во сне.

В страну чудес волшебную они переселяются,

Мы их, конечно, встретим в этой сказочной стране.

Ну и последнее, хочется мне,

Чтобы всегда меня вы узнавали,

Буду я птицей в волшебной стране,

Птица Додо меня дети прозвали.

Даже Алисе моей невдомек,

Как упакуюсь я в птичее тело.

А? Э, так-то, дружок,

В этом-то все и дело.

И не такие странности в стране чудес случаются,

В ней нет границ, не нужно плыть, бежать или лететь,

Попасть туда несложно, никому не запрещается,

В ней можно оказаться, стоит только захотеть.




Конец сказки

Не обрывается сказка концом.

Помнишь, тебя мы спросили вначале:

«Что остается от сказки потом,

После того, как ее рассказали?»

Может не все, даже съев пирожок,

Наша Алиса во сне разгадала,

А? Э, так-то, дружок,

В этом-то все и дело.

И если кто-то снова вдруг проникнуть попытается

В страну чудес волшебную в красивом добром сне,

То даже то, что кажется, что только представляется,

Найдет в своей загадочной и сказочной стране.






Первая песенка Алисы




Я странно скучаю я просто без сил,

И мысли приходят, меня беспокоя,

Чтоб кто-то, куда-то меня пригласил,

И там я увидела что-то такое.




Но что именно, право, не знаю,

Все советуют наперебой:

«Почитай», — Я сажусь и читаю,

«Поиграй», — И я с кошкой играю,

Все равно я ужасно скучаю,

Сэр, возьмите Алису с собой.




Мне так бы хотелось, хотелось бы мне,

Когда-нибудь, как-нибудь выйти из дома

И вдруг оказаться вверху, в глубине,

Внутри и снаружи, где все по-другому.




Но что именно, право, не знаю,

Все советуют наперебой:

«Почитай», — Я сажусь и читаю,

«Поиграй», — И я с кошкой играю,

Все равно я ужасно скучаю,

Сэр, возьмите Алису с собой.




Пусть дома поднимется переполох,

И пусть наказанье грозит, я согласна,

Глаза закрываю, считаю до трех,

Что будет, что будет! Волнуюсь ужасно.




Но что именно, право, не знаю,

Все смешалось в полуденный зной.

«Почитать?», — Я сажусь и играю,

«Поиграть?», — Я сажусь и читаю.

Все равно я ужасно скучаю,

Сэр, возьмите Алису с собой.






Песенка белого кролика




— Эй, кто там крикнул: ой-ой-ой! — Ну я, я кролик белый. —

Опять спешишь? — Прости, Додо, так много важных дел.

У нас в стране чудес попробуй что-то не доделай!

Вот и ношусь я взад-вперед, как заяц угорелый,

За два кило пути я на два метра похудел.

Зачем, зачем, сограждане, зачем я кролик белый?

Когда бы был я серым, я б не бегал, а сидел.

А я не в силах отказать, я страшно мягкотелый,

Установить бы кроликам какой-нибудь предел.

— Но почему, скажите вы, и почему вы белый?

— Да потому что, ай-ай-ай, такой уж мой удел.

Ах, как опаздываю я, почти что на день целый,

Бегу… Бегу… — А, - говорят, — он в детстве был не белым,

Но опоздать боялся и от страха поседел.






Песня антиподов




Когда провалишься сквозь землю от стыда

Иль поклянешься: «Провалиться мне на месте!»

Без всяких трудностей ты попадешь сюда,

А мы уж встретим по закону, честь по чести.

Мы — антиподы, мы здесь живем,

У нас тут анти-анти-анти-антипаты.

Стоим на пятках твердо мы и на своем,

Кто не на пятках, те — антипяты.

Но почему-то, прилетая впопыхах,

На головах стоят разини и растяпы,

И даже пробуют ходить на головах,

Антиребята, антимамы, антипапы.

Мы антиподы, мы здесь живем

У нас тут анти-анти-анти-антипаты,

Стоим на пятках твердо мы и на своем,

Никто не знает, где антипяты.






Вторая песенка Алисы




Догонит ли в воздухе, или шалишь,

Летучая кошка летучую мышь?

Собака летучая кошку летучую?

Зачем я себя этой глупостью мучаю?

А раньше я думала, стоя над кручею:

Ах, как бы мне сделаться тучей летучею?

Ну вот, я и стала летучею тучею,

Ну вот, и решаю по этому случаю:

Догонит ли в воздухе, или шалишь,

Летучая кошка летучую мышь?

Собака летучая кошку летучую?

Зачем я себя этой глупостью мучаю?






Песенка про Мэри Энн




Толстушка Мэри Энн была, так много ела и пила,

Что еле-еле проходила в двери.

То прямо на ходу спала, то плакала и плакала,

А то визжала, как пила, ленивейшая в целом мире Мэри.

Чтоб слопать все, для Мэри Энн едва хватало перемен,

Спала на парте Мэри весь день, по крайней мере,

В берлогах так нигде не спят и сонные тетери,

И сонные тетери, и сонные тетери.

С ней у доски всегда беда, ни бе ни ме, ни нет ни да,

По сто ошибок делала в примере, но знала Мэри Энн всегда,

Кто — кто, кто с кем, кто где когда.

Ох, ябеда ах, ябеда, противнейшая в целом мире Мэри.

А в голове без перемен у Мэри Энн, у Мэри Энн,

И если пела Мэри, то все кругом немели.

Слух музыкальный у нее, как у глухой тетери,

Как у глухой тетери, как у глухой тетери.






Третья песенка Алисы




Все должны до одного числа знать до цифры пять,

Ну хотя бы для того, чтоб отметки различать.

Кто-то там домой пришел, и глаза поднять боится,

Это раз, это кол, это единица.

За порог ступил едва, а ему — головомойка,

Значит «пара» — Это два или просто двойка.

Эх, раз, еще раз, голова одна у нас,

Ну, а в этой голове уха два и мысли две.

Вот и дразнится народ и смеется глухо:

«Посмотрите, вон идет голова — два уха,

Голова, голова, голова — два уха».

Хорошо смотреть вперед, но сначала нужно знать

Правильный начальный счет: раз, два, три, четыре, пять.

Отвечаешь кое-как, у доски вздыхая тяжко

И «трояк», И «трояк» С минусом, с натяжкой.

Стих читаешь наизусть, но чуть-чуть скороговоркой.

Хлоп! Четыре, ну и пусть, твердая четверка.

Эх, раз, два, три, побежали на пари,

Обогнали «трояка» На четыре пятака.

Вот четверочник бежит, быстро, легче пуха,

Сзади троечник сопи, голова — три уха,

Голова, голова, голова — три уха.

Все должны до одного крепко знать до цифры пять,

Ну, хотя бы для того, чтоб отметки различать.

Кто-то там домой пришел, и глаза поднять боится

Это очень хорошо, это — единица.

За порог ступил едва, а ему — головомойка,

Значит вверх ногами два — твердая пятерка.

Эх, пять, три, раз, голова один у нас,

Ну, а в этом голове, рта два и уха две.

С толку голову собьет только оплеуха,

На пяти ногах идет голова — два уха,

Голова, голова, голова — два уха.






Четвертая песенка Алисы




Слезливое море вокруг разлилось,

И вот принимаю я слезную ванну,

Должно быть, по морю из собственных слез

Плыву к слезовитому я океану.

Растеряешься здесь поневоле

Со стихией один на один.

Может зря проходили мы в школе,

Что моря из поваренной соли.

Хоть бы льдина попалась мне, что ли,

Или встретился добрый дельфин.






Песенка орленка Эда




Таких имен в помине нет,

Какой-то бред: орленок Эд,

Я слышал это, джентельмены, леди,

Для быстроты, для простоты

Прошу со мною быть на «ты»,

Зовите Эдом, это вроде Эдик.

Эд — это просто вместо имен: Эдгар, Эдвард, Эдмонд, Эделаида.

Но это — сокращения

В порядке упрощения,

А я прошу прощения,

Скорее обобщения,

Для легкости общения,

Ни более ни менее.






Мышиная песенка




Спасите, спасите! О, ужас, о, ужас!

Я больше не вынырну, если нырну.

Немного поплаваю, чуть поднатужусь,

Но силы покинут и я утону.

Вы мне по секрету ответить смогли бы:

Я — рыбная мышь или мышняя рыба?

Я тихо лежала в уютной норе,

Читала, мечтала и ела пюре.

И вдруг это море около,

Как будто кот наплакал,

Я в нем как мышь промокла,

Продрогла, как собака.

Спасите, спасите! Хочу я как прежде

В нору на диван из сухих камышей.

Здесь плавают девочки в верхней одежде,

Которые очень не любят мышей.

И так от воды же дрожу до ладошек,

А мне говорят про терьеров и кошек.

А вдруг кошкелот на меня нападет,

Решив по ошибке, что я мышелот.

Ну вот я зубами зацокала

От холода и от страха,

Я здесь как мышь промокла,

Продрогла, как собака.






Песня попугая




Послушайте все, ого-го, эге-гей!

Меня, попугая, пирата морей.

Родился я в тыща каком-то году

В бананово-лиановой чаще.

Мой папа был папа-пугай какаду,

Тогда еще не говорящий.

Но вскоре покинул я девственный лес,

Взял в плен меня страшный Фернандо Кортес.

Он начал на бедного папу кричать,

А папа Фернанде не мог отвечать, не мог, не умел отвечать.

И чтоб отомстить, от зари до зари

Учил я три слова, всего только три.

Упрямо себя заставлял, повтори:

«Карамба! Коррида! И черт побери!!»

Послушайте все, ого-го, эге гей!

Рассказ попугая, пирата морей.

Нас шторм на обратной дороге настиг,

Мне было особенно трудно.

Английский фрегат под названием «Бриг»

Взял на абордаж наше судно.

Был бой рукопашный три ночи, три дня,

И злые пираты пленили меня.

Так начал я плавать на разных судах,

В районе экватора, в северных льдах

На разных пиратских судах.

Давали мне кофе, какао, еду,

Чтоб я их приветствовал: «Hоw dо yоu dо»

Но я повторял от зари до зари:

«Карамба! Коррида!» И «черт побери!!»

Послушайте все, ого-го, эге-гей!

Меня, попугая, пирата морей.

Лет сто я проплавал пиратом и что ж,

Какой-то матросик пропащий

Продал меня в рабство за ломаный грош,

А я уже был говорящий.

Турецкий паша нож сломал пополам,

Когда я сказал ему: «Паша, салам»

И просто кондрашка хватила пашу,

Когда он узнал, что еще я пишу, читаю, пишу и пляшу.

Я Индию видел, Иран и Ирак,

Я — индивидуум, не попка-дурак.

Так думают только одни дикари.

Карамба! Коррида! И черт побери.






Странные скачки




Эй, вы, синегубые! Эй, холодноносые!

Эй, вы, стукозубые и длинноволосые!

Эй, мурашкокожие, мерзляки-мерзлячки!

Мокрые, скукоженные, начинаем скачки!

Эй, ухнем, эй, охнем!

Пусть рухнем, зато просохнем.

Все закоченелые, слабые и хилые,

Ну, как угорелые, побежали, милые!

Полуобмороженная пестрая компания,

Выполняй положеное самосогревание.






Песенка ящерицы Джимми и лягушонка Билли




У Джимми и Билли всего в изобильи,

Давай не зевай, сортируй, собирай!

И Джимми и Билли давно позабыли,

Когда собирали такой урожай.

И Джимми и Билли, конечно, решили

Закапывать яблоки в поте лица.

Расстроенный Билли сказал: «Или-или,

Копай, чтоб закончилась путаница».

И Джимми и Билли друг друга побили.

Ура! Караул! Откопай! Закопай!

Ан глядь — парники все вокруг подавили.

Хозяин, где яблоки? Ну-ка решай.

У Джимии и Билли всего в изобильи,

Давай не зевай, сортируй, собирай!

И Джимми и Билли давно позабыли,

Когда собирали такой урожай.






Лягушачьи страдания




Не зря лягушата сидят

Посажены дом сторожить,

А главный вопрос лягушат:

«Впустить — не впустить?»

А если рискнуть, а если впустить,

То выпустить ли обратно?

Вопрос посложней, чем «Быть или не быть?»

Решают лягушата.






Пятая песенка Алисы




Чтобы не попасть в капкан,

Чтобы в темноте не заблудиться,

Чтобы никогда с пути не сбиться

Чтобы в нужном месте приземлиться, приводниться,

Начерти на карте план.

И шагай и пой беспечно,

Тири-тири-там-там-тирам,

Встреча обеспечена, в плане все отмечено,

Точно, безупречно и пунктиром,

Тири-тири-там-там-тирам, жирненьким пунктиром,

Тири-тири-там-там-тирам, жирненьким пунктиром.

Если даже есть талант,

Чтобы не нарушить, не расстроить,

Чтобы не разрушить, а построить,

Чтобы увеличиться, удвоить и утроить,

Нужен очень точный план.

Мы неточный план порвем, и

Он ползет по швам, там-тирам.

Дорогие вы мои, планы выполнимые,

Рядом с вами, мнимые — пунктиром,

Тири-тири-там-там-тирам, тоненьким пунктиром,

Тири-тири-там-там-тирам, тоненьким пунктиром.

Планы не простят обман.

Если им не дать осуществиться,

Могут эти планы разозлиться,

Так, что завтра куколка станет гусеницей,

Если не нарушить план.

Путаница за разиней

Ходит по пятам-тамтирам,

Гусеницу синюю назовут гусынею.

Гните свою линию пунктиром,

Не теряйте, там-там-тирам, линию пунктира,

Не теряйте, там-там-тирам, линию пунктира.






Песенка герцогини




Баю-баю-баюшки-баю,

Что за привередливый ребенок.

Будешь вырываться из пеленок, Я тебя, бай-баюшки, убью.

До чего же голос тонок, звонок,

Просто баю-баюшки-баю.

Всякий непослушный поросенок

Превратится в крупную свинью.

Баю-баю-баюшки-баю,

Дым из барабанних перепонок.

Замолчи, визгливый поросенок,

Я тебя, бай-баюшки, убью.

Если поросенком вслух с пеленок

Обзывают, баюшки-баю,

Даже самый смирненький ребенок

Превратится в будущем в свинью.






Песня чеширского кота




Прошу запомнить многих кто теперь со мной знаком,

Чеширский кот, совсем не тот, что чешет языком.

И вовсе не чеширский он от слова чешуя,

А просто он волшебный кот, примерно, как и я.

Чем шире рот, тем чешире кот.

Хотя обычные коты имеют древний род,

Но чеширский кот совсем не тот,

Его нельзя считать за домашний скот.

Улыбчивы, мурлыбчивы, со многими на «Ты»,

И дружески отзывчивы чеширские коты.

И у других улыбка, но такая, да не та,

Ну так чешите за ухом чеширского кота.

Чем шире рот, тем чешире кот.

Хотя обычные коты имеют древний род,

Но чеширский кот совсем не тот,

Его нельзя считать за домашний скот.






Песня мартовского зайца




Миледи, зря вы обижаетесь на зайца,

Он, правда, шутит неумно и огрызается,

Но он потом так сожалеет и терзается,

Не обижайтесь же на мартовского зайца,

Не обижайтесь же на мартовского зайца.






Песня ореховой сони




Ну проявите интерес к моей персоне,

Вы, в общем, сами тоже форменная соня,

Без задних ног уснете, ну-ка добудись,

Но здесь сплю я, не в свои сони не садись,

Но здесь сплю я, не в свои сони не садись.






Романс шляпного мастера




Ах, на кого я только шляп не надевал

Мон дье, с какими головами разговаривал,

Такие шляпы им на головы напяливал,

Что их врагов разило наповал.

Сорвиголов и оторвиголов видал,

В глазах огонь, во рту ругательства и кляпы,

Но были, правда, среди них такие шляпы,

Что я на них и шляп не надевал.

И на великом короле, и на сатрапе,

И на арапе, и на римском папе.

На ком угодно шляпы хороши.

Так согласитесь, наконец, что дело в шляпе,

Но не для головы, а для души.






Песня башенных часов




Приподнимаем занавес за краешек,

Такая старая, тяжелая кулиса.

Вот какое время было раньше

Такое ровное — взгляни, Алиса.

Но плохо за часами наблюдали счастливые

И нарочно время замедляли трусливые,

Торопили время, понукали крикливые,

Без причины время убивали ленивые.

И колеса времени стачивались в трении,

Все на свете портится от трения.

И тогда обиделось время,

И застыли маятники времени.

И двенадцать в полночь не пробило,

Все ждали полдня, но опять не дождалися

Вот какое время наступило,

Такое нервное — взгляни, Алиса.

И на часы испуганно взглянули счастливые,

Жалобную песню затянули трусливые,

Рты свои огромные заткнули болтливые,

Хором зазевали и уснули ленивые.

Смажь колеса времени не для первой премии,

Ему ведь очень больно от трения.

Обижать не следует время,

Плохо и тоскливо жить без времени.






Марш карточной колоды




Мы браво и плотно сомкнули ряды,

Как пули в обойме, как карты в колоде.

Король среди нас, мы горды!

Мы шествуем гордо при нашем народе.

Падайте лицами вниз, вниз!

Вам это право дано.

Перд королем падайте ниц!

Слякоть и грязь — все равно.

Нет-нет у народа нетрудная роль,

Упасть на колени, какая проблема,

За все отвечает король!

А коль не король, ну тогда королева!

Падайте лицами вниз, вниз!

Вам это право дано.

Перед королем падайте ниц!

Слякоть и грязь — все равно!






Пришельцы в космосе




Каждому хочется малость погреться,

Будь ты хоть гомо, хоть тля.

В космосе шастали как-то пришельцы,

Вдруг видят — Земля, Наша родная земля.

Быть может закончился ихний бензин,

А может заглохнул мотор,

Но навстречу им вышел какой-то кретин,

И затеял отчаянный спор.

Нет бы раскошелиться,

И накормить пришельцев,

Нет бы раскошелиться,

А он не мычит и не телится.

И не важно что пришельцы не ели черный хлеб,

Но в их тщедушном тельце огромный интеллект,

И мозгу у пришельцев килограмм примерно шесть,

Ну, а у наших предков только челюсти и шерсть.

И нет бы раскошелиться,

И накормить пришельцев,

И нет бы раскошелиться,

А он не мычит, не телится.

Обидно за предков.






Песня крокеистов




Король, что тыщу лет назад над нами правил,

Привил стране лихой азарт игры без правил,

Играть заставил всех графей и герцогей,

Вальтов и дамов в потрясающий крокей.

Названье крокея от слова «кроши»,

От слова «кряхти», и «крути», и «круши».

Девиз в этих матчах: «Круши, не жалей!»

Даешь королевский крокей!!






Странная сказка




В тридевятом государстве,

Трижды девять двадцать семь,

Все держалось на коварстве,

Без проблем и без систем.

Нет того, чтоб сам воевать,

Стал король втихаря попивать.

Расплевался с королевой,

Дочь оставил старой девой,

А наследник пошел воровать.

В тридесятом королевстве

Трижды десять тридцать, чтоль?

В добром дружеском соседстве

Жил еще один король.

Тишь да гладь, да спокойствие там,

Хоть король был отъявленный хам,

Он прогнал министров с кресел,

Оппозицию повесил

И скучал от тоски по делам.

В триодиннадцатом царстве,

То бишь в царстве тридцать три,

Царь держался на лекарстве

Воспалились пузыри.

Был он милитарист и вандал,

Двух соседей зазря оскорблял,

Клал им каждую субботу

Оскорбительную ноту,

Шел на международный скандал.

В тридцать третьем царь сказился,

Не хватает, мол, земли.

На соседей покусился,

И взбесились короли.

Обуздать его, снять, только глядь

Нечем в двадцать седьмом воевать,

А в тридцатом полководцы

Все утоплены в колодце,

И вассалы восстать норовят.






Песня про белого слона




Жили были в Индии с древней старины

Дикие огромные серые слоны.

Слоны слонялись в джунглях без маршрута.

Один из них был белый почему-то.

Добрым глазом, тихим нравом отличался он,

И имел он масти благородной.

Средь своих собратьев белый слон

Был, конечно, белою вороной.

И владыка Индии, были времена,

Мне из уважения подарил слона.

«Зачем мне слон?», — Спросил я иноверца,

А он сказал: «В слоне большое сердце».

Слон мне делал реверанс, а я ему поклон,

Речь моя была не злой и тихой,

Потому что этот самый белый слон

Был к тому жу белою слонихой.

Я прекрасно выглядел, сидя на слоне,

Ездил я по Индии, сказочной стране,

Ах, где мы только вместе не скитались

И в тесноте отлично уживались.

И бывало шли мы в ночь под чей-нибудь балкон,

Дамы так и прыгали из спален.

Надо вам сказать, что этот белый слон

Был необычайно музыкален.

Карту мира видели вы наверняка,

Знаете, что в Индии тоже есть река.

Мой слон и я питались соком манго

И как-то потерялись в дебрях Ганга.

Я метался по реке, забыв покой и сон,

Безвозвратно потерял здоровье.

А потом сказали мне: «Твой белый слон

Встретил стадо белое слоновье».

Долго был в обиде я, только вот те на:

Мне владыка Индии вновь прислал слона.

Он в виде украшения на трости, Белый слон, но из слоновой кости.

Говорят, что семь слонов иметь — хороший тон,

На шкафу, как средство от напасти.

Пусть гуляет лучше в белом стаде белый слон,

Пусть он лучше не приносит счастья.






Нечистая сила




Я Баба-Яга, вот и вся недолга,

Я езжу в немазанной ступе.

Я к русскому духу не очень строга

Люблю его сваренным в супе.

Ох, надоело по лесу летать

Зелье я переварила.

Ой, что-то стала совсем изменять

Наша нечистая сила.

Добрый день, добрый день

Я как оборотень, неловко вчера обернулся,

Хотел превратиться в дырявый плетень,

Да вот посредине запнулся.

И кто я теперь, самому не понять,

Эк, меня, братцы, скривило.

Ой, что-то стала совсем изменять

Наша нечистая сила.

А я старый больной озорной водяной,

Но мне надоела квартира,

Лежу под корягой, простуженный, злой,

А в омуте мокро и сыро.

Вижу намедни — утопленник, хвать,

А он меня пяткой по рылу.

Ой, перестали совсем уважать

Нашу нечистую силу.

Такие дела, лешачиха со зла

Лишив меня лешешевелюры,

Меня из дупла на мороз прогнала,

У ней с водяным шуры-муры.

Со свету стали совсем изживать,

Просто-таки сводят в могилу.

Ой, перестали совсем уважать

Нашу нечистую силу.








Ярмарка




Эй, народ честной, незадчливый,

Эй вы, купчики, да служивый люд,

К чудо-городу поворачивай,

Зря ли в колокол с колокольни бьют.

Все ряды уже с утра позахвачены.

Уйма всякого добра да всякой всячины.

Там точильные круги точат лясы,

Там лихие сапоги-самоплясы.

Тадагда-мададагда,

Во столице ярмарка,

Сказочно-реальная,

Да свето-музыкальная.

Богачи и голь перекатная,

Покупатели все однако вы,

И хоть ярмарка не бесплатная,

В основном вы все одинаковы.

За едою в закрома спозараночка

Скатерть бегает сама — самобраночка,

А кто не хочет есть и пить — тем изнаночка,

Их начнет сама бранить самобраночка.

Тидога-мададагда,

Вот какая ярмарка,

Праздничная, вольная

Да бело-хлебосольная.

Вот шапочки да невидимочки.

Кто наденет их — станет барином.

Леденцы во рту, словно льдиночки,

И жар-птица есть в виде жаренном.

Прилетели год назад гуси-лебеди,

А теперь они лежат на столе, гляди,

И слезают с облучка добры люди,

Да из белого бычка едят студень.

Тадагда-мададагда,

Всем богата ярмарка.

Вон орешки рядышком

С изумрудным ядрышком.

Скоморохи эти все хорошие,

Скачут, прыгают через палочку.

Прибауточки скоморошие,

С ихних шуточек все вповалочку.

По традиции, как встарь, вплавь и волоком,

Привезли царь-самовар, как царь-колокол.

Скороварный самовар, он на торфе.

Вам на выбор сварит вар или кофе.

Тадагда-мададагда,

Удалая ярмарка.

С плясунами резвыми,

Большей частью трезвыми.

Вот Балда пришел, поработать чтоб.

Безработный он, киснет, квасится.

Тут как тут и поп — толоконный лоб,

Но Балда ему кукиш с маслицем.

Разновесы на весы — поторгуешься,

В скороходики не обуешься.

Скороходы-сапоги,

А для нас не с руки лучше лапти.

Тадагда-мададагда,

Что за чудо-ярмарка!

Звонкая, бессонная,

Да нетрадиционная.

Вон Емелюшка щуку мнет в руке,

Щуке быть ухой, вкусным варевом.

Черномор кота продает в мешке,

Больно много кот разговаривал.

Говорил он без сучка да без задорины,

Что, мол, все то вы вокруг объегорены.

Не скупись, честной народ за ценою.

Продается с цепью кот, с золотою.

Тадагда-мададагда,

В упоеньи ярмарка.

Общая, повальная,

Да эмоциональная.

Будет смехом там рвать животики,

Кто отважится да разохотится,

Да на коврике-самолетике

Не откажется да прокатится.

Разрешите сделать вам примечание:

Никаких воздушных ям и качания.

Ковролетчики вчера ночь не спали,

Пыль из этого ковра выбивали.

Тадагда-мададагда,

Удалая ярмарка.

Тадагда-мададагда,

Да хорошо бы надолго.

Здесь река течет вся молочная.

Берега на ней сплошь кисельные.

Мы вобьем во дно сваи прочные,

Запрудим ее белотельную.

Запрудили мы реку, это плохо ли?

На кисельном берегу пляж отгрохали.

Но купаться нам пока нету смысла,

Потому у нас река вся прокисла.

Тадагда-мададагда,

Удалая ярмарка.

Хоть залейся нашею

Кислой простоквашею.

Мы беду-напасть подожжем огнем,

Распрямим хребты втрое сложенным,

Меду хмельного до краев нальем

Всем скучающим и скукоженным.

Много тыщ имеет кто — тратьте тыщи те.

Даже то, не знаю что здесь отыщете.

Коль на ярмарку пришли, так гуляйте,

Неразменные рубли разменяйте.

Тадагда-мададагда,

Вот какая ярмарка.

Подходи, подваливай,

Да в сахаре присаливай.






Баллада о летающих тарелках




Наши предки, люди темные и грубые,

Кулаками друг на дружку помахав,

Вдруг увидели: громадное и круглое

Пролетело всем загадку загадав.




А в спорах, догадках, дебатах,

Вменяют тарелкам в вину

Утечку энергии в Штатах

И горькую нашу слюну.




Позже блюдце пролетело над Флоренцией,

И святая инквизиция под страх

Очень бойко продавала индульгенции,

Очень шибко жгла ученых на кострах.




А в спорах, догадках, дебатах

Вменяют тарелкам в вину

Утечку энергии в Штатах

И горькую нашу слюну.




Нашу жизнь не назовешь ты скучной, серенькой,

Телевидение, радио сейчас,

Кто-то видел пару блюдцев над Америкой,

Кто-то видел две тарелки и у нас.




А в спораж, догадках, дебатах

Вменяют тарелкам в вину

Утечку энергии в Штатах

И горькую нашу слюну.






Баллада о любви




Когда вода всемирного потопа

Вернулась вновь в границы берегов,

Из пены уходящего потока

На берег тихо выбралась любовь.

И растворилась в воздухе до срока

Над грешною землей материков,

И чудаки еще такие есть,

Вдыхают полной грудью эту смесь.

И ни наград не ждут, ни наказанья,

И, думая, что дышат просто так,

Они внезапно попадают в такт

Такого же неровного дыханья.

Только чувству, словно кораблю,

Долго оставаться на плаву,

Прежде чем узнать, что я люблю

То же, что дышу, или живу.

И вдоволь будет странствий и скитаний,

Страна любви великая страна,

И рыцарей своих для испытаний

Все строже станет спрашивать она.

Потребует разлук и расстояний,

Лишит покоя, отдыха и сна,

Но вспять безумцев не поворотить,

Они уже согласны заплатить.

Любой ценой и жизнью бы рискнули,

Чтобы не дать порвать, чтоб сохранить

Волшебную невидимую нить,

Которую меж ними протянули.

Снег и ветер избранных пьянил,

С ног сбивал, из мертвых воскрешал

Потому, что, если не любил,

Значит, и не жил, и не дышал.

Но многих захлебнувшихся любовью

Не докричишься, сколько не зови,

Им счет ведут молва и пустословье,

Но этот счет замешан на крови.

Но мы поставим свечи в изголовье

Погибшим от невиданной любви.

Их голосам всегда сливаться в такт,

И душам их дано бродить в цветах.

И вечностью дышать в одно дыханье,

И встретиться со вздохом на устах,

На хрупких переправах и мостах,

На узких перекрестках мирозданья.

И я поля влюбленным постелю,

Пусть пьют во сне и наяву,

И я дышу, и значит, я люблю,

Я люблю, и, значит, я живу.






То была не интрижка




То была не интрижка,

Ты была на ладошке,

Как прекрасная книжка

В грубой супер-обложке.

Я влюблен был, как мальчик.

С тихим трепетом тайным

Я читал наш романчик

С неприличным названьем.

Были слезы, угрозы,

Все одни и все те же,

В основном была проза,

А стихи были реже.

Твои бурные ласки

И все прочие средства,

Это странно, как в сказке

Очень раннего детства.

Я надеялся втайне,

Что тебя не листали,

Но тебя, как в читальне,

Очень многие брали.

Не дождуся я, видно,

Когда я с опозданьем

Сдам с рук на руки книгу

С неприличным названьем.






Баллада о коротком счастье




Трубят рога: скорей, скорей!

И копошится свита.

Душа у ловчих без затей,

Из жил воловьих свита.

Ну и забава у людей:

Убить двух белых лебедей!

И соколы помчались,

У лучников наметан глаз.

А эти лебеди как раз

Сегодня повстречались.

Она жила под солнцем там,

Где синих звезд без счета,

Куда под силу лебедям

Высокого полета.

Вспари, едва крыла раскинь,

В пустую трепетную синь.

Скользи по божьим склонам

В такую высь, куда и впредь

Возможно будет залететь

Лишь ангелам и стонам.

Но он и там ее настиг,

И счастлив миг единый.

Но только был тот яркий миг

Их песней лебединой.

Крылатым ангелам сродни

К земле направились они,

Опасная повадка,

Из-за кустов, как из-за стен,

Следят охотники за тем,

Чтоб счастье было кратко.

Вот отирают пот со лба

Виновники поверья:

Сбылась последняя мольба

Остановись, мгновенье!

Так пелся этот вечный стих.

В той лебединой песне их,

Счастливцев одночасье.

Они упали вниз вдвоем,

Так и оставшись на седьмом,

На высшем небе счастья.






Темная ночь молчаливо потупилась




Темная ночь молчаливо потупилась,

Звезды устало зарылись во мглу.

Ну, что ты шепчешь? «Вздохнуть бы, измучилась.

Милый, поверь, больше я не могу».

Ветер поет свою песнь бесполезную,

Где-то ручей торопливо журчит.

Ночь тяжело распласталась над бездною,

Голос твой тихо и странно звучит.

Все затихает. Не знаю, проснусь ли я,

Слышится сердца прерывистый стук,

Силы уходят, и снова конвульсия,

Ночь, тишина, все затихло вокруг…






Она была чиста как снег




Она была чиста, как снег зимой.

В грязь соболя. Иди по ним по праву.

Но вот мне руки жжет ее письмо,

Я узнаю мучительную правду.




Не ведать мне страданий и агоний,

Мне встречный ветер слезы оботрет,

Моих коней обида не догонит,

Моих следов метель не заметет.




Не ведал я, что это только маска.

И маскарад закончился сейчас.

На этот раз я потерпел фиаско,

Надеюсь, это был последний раз.




Не ведать мне страданий и агоний,

Мне встречный ветер слезы оботрет,

Моих коней обида не догонит,

Моих следов метель не заметет.




Итак, я оставляю позади,

Под этим серым, неприглядным небом,

Дурман фиалок, наготу гвоздик,

И слезы вперемежку с талым снегом.




Не ведать мне страданий и агоний,

Мне встречный ветер слезы оботрет,

Моих коней обида не догонит,

Моих следов метель не заметет.






Раззуди-ка ты плечи




Раззуди-ка ты плечи, звонарь,

Звонкий колокол раскочегаривай.

Ты очнись, встряхнись, гармонист,

Переливами щедро одаривай.

Мы беду навек спровадили,

В грудь ей вбили кол осиновый.

Перебор сегодня свадебный,

Звон над городом малиновый.

Эй, гармошка, дразни, дразни,

Не спеши, подманивай.

Главный колокол звони, звони,

Маленький, подзванивай.






Песня Марии




Не сдержать меня уговорами.

Верю свято я и на деле.

Пусть над ним кружат черны вороны,

Но он дорог мне и в неволе.

Верим веку испокон.

Да прослышала сама я,

Как в году невесть каком

Стали вдруг одним цветком

Два цветка, иван-да-марья.






Песня привидения




Во груди душа словно ерзает,

Сердце в ней горит, словно свечка.

И в судьбе закружит все, задворзает,

То в плечо отдаст, то — осечка.

Ах, ты долюшка несчастливая,

Доля царская несправедливая.

Я — привидение, я — призрак, но

Мне от сидения больно давно.

Темница тесная, везде сквозит.

Хоть бестелесный я, а все знобит.

Может кто-нибудь обидится,

Но я, право, не шучу.

Испугать, в углу привидеться

Совершенно не хочу.

Жаль, что вдруг тебя казнят,

Ты с душой хорошею.

Можешь запросто, солдат,

Звать меня Тимошею.






Частушки




Подходи народ смелее,

Слушай, переспрашивай.

Мы споем про Евстигнея,

Государя нашего.

Вы себе представьте сцену,

Как папаша Евстигней

Дочь-царевну Аграфену

Хочет сплавить поскорей.

Но не получается

Царевна не сплавляется.

Как-то ехал царь из леса,

Весело, спокойненько,

Вдруг услышал свист балбеса,

Соловья-разбойника.

С той поры царя корежит,

Словно кость застряла в нем.

Пальцы в рот себе заложит,

Хочет свистнуть соловьем.

Надо с этим бой начать,

А то начнет разбойничать.






Хор лесной нечисти




Как да во лесу дремучем,

По сырым дуплам да сучьям,

Да по норам по барсучьим,

Мы скучаем да канючим.

Так зачем сидим мы сиднем,

Скуку да тоску наводим?

Ну-ка-ся, ребята, выйдем,

Весело поколобродим.

Мы ребята битые,

Тертые, ученые.

Да во болотах мытые,

Да в омутах моченые.

Как да во лесу дремучем

Что-нибудь да отчебучим,

Добра молодца прищучим,

Пощекочем и помучим.

Воду во реке замутим.

На кустах костей навесим,

Пакостных шуток нашутим,

Весело покуролесим.

Водяные, лешие,

Души забубенные.

Ваше дело — пешие,

А наше дело — конные.






Песня солдата




Ну чем же мы, солдаты виноваты,

Что наши пушки не зачехлены?

Пока дела решают супостаты,

Не обойтись без драки и войны.

Я бы пушки и мортиры

Никогда не заряжал,

Не ходил бы даже в тиры,

Детям елки наряжал.

«Напра…, Нале…, Ружье на пле…,

Бегом в расположение».

А я стою.

Ать- два, ать-два, горе не беда.

Хоть тяжело в учении

Легко в бою.

Раззуди плечо, если наших бьют,

Сбитых, сваленных оттаскивай.

Я перед боем тих, я в атаке лют

Ну, а после боя ласковый.

На голом на плацу, на вахт-параде,

В казарме, на часах все дни подряд,

Безвестный, но представленный к награде,

Справляет службу доблестный солдат.

И какие бы не дули

Ураганные ветра,

Он в дозоре, в карауле

От утра и до утра.

«Напра…, Нале…, Ружье на пле…,

Бегом в расположение».

А я стою.

Ать-два, ать-два, живем мы однова,

Хоть тяжело в учении

Легко в бою.

Если ломит враг, бабы слезы льют,

Ядра к пушечкам подтаскивай.

Я перед боем тих, я в атаке лют,

Ну, а после боя, ласковый.






Мужчины




Так случилось — мужчины ушли,

Побросали посевы до срока.

Вот их больше не видно из окон,

Растворились в дорожной пыли.

Вытекают из колоса зерна,

Это слезы несжатых полей.

И холодные ветры проворно

Потекли из щелей.




Мы вас ждем, торопите коней.

В добрый час, в добрый час, в добрый час,

Пусть попутные ветры не бьют,

А ласкают вам спины.

А потом возвращайтесь скорей,

Ивы плачут о вас,

И без ваших улыбок — бледнеют и сохнут рябины.




Мы в высоких живем теремах,

Входа нет никому в эти зданья,

Одиночество и ожиданье

Вместо вас поселилось в домах.

Потеряла и свежесть и прелесть,

Белизна неодетых рубах.

Твои старые песни приелись

И навязли в зубах.




Мы вас ждем, торопите коней.

В добрый час, в добрый час, в добрый час,

Пусть попутные ветры не бьют,

А ласкают вам спины.

А потом возвращайтесь скорей,

Ивы плачут о вас,

И без ваших улыбок

Бледнеют и сохнут рябины.




Все единою болью болит,

И звучит с каждым днем непрестанней

Вековой надрыв причитаний

Отголоском старинных молитв.

Мы вас встретим и пеших и конных,

Утомленных, не целых, любых.

Только б не пустота похоронных

И предчувствие их.




Мы вас ждем, торопите коней

В добрый час, в добрый час, в добрый час,

Пусть попутные ветры не бьют,

А ласкают вам спины.

А потом возвращайтесь скорей,

Ивы плачут о вас,

И без ваших улыбок

Бледнеют и сохнут рябины.






Серенада Соловья-разбойника




Выходи, я тебе посвищу серенаду,

Кто тебе серенаду еще посвистит?

Сутки кряду могу до упаду,

Если муза меня посетит.

Я пока еще только шучу и шалю,

Я пока на себя не похож,

Я обиду стерплю, но когда я вспылю,

Я дворец подпалю, подпалю, развалю,

Если ты на балкон не придешь.

Ты отвечай мне прямо, откровенно,

Разбойничую душу не трави.

О, выйди, выйди, выйди, Аграфена,

Послушай серенаду о любви.

Ей-ей-ей, трали-вали.

Кабы красна девица жила в полуподвале

Я бы тогда на корточки

Приседал у форточки,

Мы бы до утра проворковали.

В лесных кладовых моих уйма товара,

Два уютных дупла, три пенечка гнилых.

Чем же я тебе, Груня, не пара?

Чем я, Феня, тебе не жених?

Так тебя я люблю,

Что ночами не сплю,

Сохну с горя у всех на виду.

Вот и голос сорвал, и хриплю, и сиплю.

Ох, и дров нарублю, и себя погублю,

Но тебя я украду, уведу.

Я женихов твоих через колено,

Я папе твоему попорчу кровь,

О, выйди, выйди, выйди, Аграфена,

О, не губи разбойничую кровь.

Ей-ей-ей, трали-вали.

Кабы красна девица жила в полуподвале,

Я б тогда на корточки,

Приседал у форточки,

Мы бы до утра проворковали.






Хирург-еврей




Он был хирургом — даже нейро,

Специалистом по мозгам.

На съезде в Рио-де-Жанейро

Пред ним все были мелюзга.

Всех, кому уже жить не светило,

Превращал он в нормальных людей.

Но огромное это светило,

К сожалению, было — еврей.

В науке он привык бороться,

И за скачком всегда скачок.

Он одному землепроходцу

Поставил новый мозжечок.

Всех, кому уже жить не светило,

Превращал он в нормальных людей.

Но огромное это светило,

К сожалению, было — еврей.






Любовь в эпоху Возрождения




Может быть выпив поллитру,

Некий художник от бед

Встретил чужую палитру

И посторонний мольберт.

Дело теперь за немногим,

Нужно натуры живой,

Глядь, симпатичные ноги

Гордо идут с головой.

Он подбегает к Венере:

«Знаешь ли ты, говорят,

Данте к своей Алигьери

Запросто шастает в ад.

Ада с тобой нам не надо

Холодно в царстве теней.

Кличут меня леонардо,

Так раздевайся скорей.

Я тебя даже нагую

Действием не оскорблю.

Ну дай я тебя нарисую

Или из глины слеплю».

Но отвечала сестричка:

«Как же вам не ай-яй-яй,

Честная я католичка

И не согласная я.

Вот испохабились нынче,

Так и таскают в постель.

Ишь, Леонардо да Винчи,

Тоже какой Рафаэль.

С детства я против распутства,

Не соглашуся ни в жизнь.

Да мало, что ты для искусства

Сперва давай-ка женись.

Там и разденемся в спальной,

Как у людей повелось.

Да мало, что ты гениальный,

Мы не глупее небось».

«Что ж, у меня вдохновенье,

Можно сказать, что экстаз»,

Крикнул художник в волненьи,

Свадьбу сыграли нараз.

Женщину с самого низа

Встретил я раз в темноте.

Это была Монна Лиза,

В точности как на холсте.

Бывшим подругам в Сорренто

Хвасталась эта змея:

«Ловко я интеллигента

Заполучила в мужья».

Вкалывал он больше года.

Весь этот длительный срок

Все ухмылялась Джоконда,

Мол, дурачок, дурачок.

В песне разгадка дается

Тайны улыбки, а в ней

Женское племя смеется

Над простодушьем мужей.






Детективы




Нат Пинкертон — вот с детства мой кумир.

Сравниться с ним теперь никто не может.

Но он имел такой преступный мир,

Что плохо спится мне, и зависть гложет.




Аппарат и наметанный глаз,

И работа идет эффективно,

Только я столько знаю про вас,

Что подчас мне бывает противно.




Не скрыться вам, ведь от меня секретов нет.

Мой метод прост: брать всех под подозренье,

Любой преступник оставляет след

И возвращается на место преступленья.




Аппарат и наметанный глаз,

И работа идет эффективно,

Только я столько знаю про вас,

Что подчас мне бывает противно.




У детективов хмурый вид и мрачный нрав,

Характер наш достоен укоризны,

Имеем дело с попираньем прав,

И только с темной стороною жизни.




Аппарат и наметанный глаз,

И работа идет эффективно,

Только я столько знаю про вас,

Что подчас мне бывает противно.




Другие люди, сдав все горести на слом,

Гуляют всласть за праздничным столом,

Я ж не сижу за праздничным столом,

Хожу кругом и в окна наблюдаю.




Аппарат и наметанный глаз,

И работа идет эффективно,

Только я столько знаю про вас,

Что подчас мне бывает противно.






Случай на таможне




На Шереметьево, в ноябре, третьего

Метеоусловие не те.

Я стою встревоженный, бледный, но ухоженный,

На досмотр таможенный в хвосте.

Стоял спокойно, чтоб не нарываться,

Ведь я спиртного лишку загрузил.

А впереди шмонали парагвайца,

Который контрабанду провозил.

Крест на груди, в густой шерсти,

Толпа как хором ахнет:

«За ноги надо потрясти,

Глядишь, чего и звякнет».

И точно, ниже живота,

Смешно, да не до смеха,

Висели два литых креста

Пятнадцатого века.

Ох, как он сетовал:

«Где закон? Нету, мол.

Я могу, мол, опоздать на рейс.»

Но Христа распятого в половине пятого

Не пустили в Буэнос-Айрес.

Мы все-таки мудреем год от года,

Распятья нам самим теперь нужны,

Они богатство нашего народа,

Хотя, конечно, пережиток старины.

А раньше мы во все края,

И надо, и не надо,

Дарили лики, жития,

В окладе, без оклада.

Из пыльных ящиков косясь,

Безропотно, устало,

Искусство древнее от нас

Бывало и сплывало.

Доктор зуб высверлил, хоть слезу мистер лил,

Но таможенник вынул из дупла,

Чуть поддев лопатою, мраморную статую,

Целенькую, только без весла.

Ощупали заморского барыгу,

Который подозрительно притих,

И сразу же нашли в кармане фигу,

А в фиге вместо косточки — триптих.

Зачем вам складень, пассажир?

Купили бы за трешку

В «Березке» русский сувенир,

Гармонь или матрешку.

«Мир-дружба, прекратить огонь,

Попер он как на кассу,

Козе — баян, попу — гармонь,

Икону — папуасу».

Тяжело с истыми контрабандистами,

Этот, что статуи был лишен,

Малый с подковыркою, цикнул зубом с дыркою,

Сплюнул и уехал в Вашингтон.

Как хорошо, что бдительнее стало,

Таможня ищет ценный капитал,

Чтоб золотинки с ним бы не упало,

Чтобы гвоздок с распятья не пропал.

Толкают кто иконостас,

Кто — крестик, кто — иконку,

Так веру в господа от нас

Увозят потихоньку.

И на поездки в далеко,

Навек, бесповоротно,

Угодники идут легко,

Пророки — неохотно.

Реки лью потные: весь я тут, вот он я,

Слабый для таможни интерес,

Правда, возле щиколот, синий крестик выколот,

Но я скажу, что это красный крест.

Один мулат триптих запрятал в книги,

Да, контрабанда — это ремесло,

Я пальцы ежил в кармане в виде фиги,

На всякий случай, чтобы пронесло.

Арабы нынче, ну и ну,

Европу поприжали,

А мы в шестидневную войну,

Их очень поддержали.

Они к нам ездят неспроста,

Задумайтесь об этом,

Увозят нашего Христа

На встречу с Магометом.

Я пока здесь еще, здесь мое детище,

Все мое: и дело и родня,

Лики, как товарищи, смотрят понимающе

С почерневших досок на меня.

Сейчас, как в вытрезвителе ханыгу,

Разденут, стыд и срам, при всех святых,

Найдут в мозгу туман, в кармане — фигу,

Крест на ноге и кликнут понятых.

Я крест сцарапывал, кляня

Себя, судьбу, все вкупе,

Но тут вступился за меня

Ответственный по группе.

Сказал он тихо, делово

(Такого не обшаришь),

Мол, вы не трогайте его,

Мол, кроме водки — ничего,

Проверенный, наш товарищ.






Аскет




Всего один мотив доносит с корабля,

Один аккредитив на двадцать два рубля.

А жить еще две недели, работы на восемь лет,

Но я докажу на деле, на что способен аскет.

Дежурная по этажу грозилась мне на днях,

В гостиницу вхожу в час ночи и в носках.

А жить еще две недели, работы на восемь лет,

Но я докажу на деле, на что способен аскет.

В столовой номер два всегда стоит кефир,

И мыслей полна голова, и все про загробный мир.

А жить еще две недели, работы на восемь лет,

Но я докажу на деле, на что способен скелет.

Одну в кафе позвал, увы, романа нет,

Поел и побежал, как будто в туалет.

А жить еще две недели, работы на восемь лет,

Но я докажу на деле, на что способен скелет.

А пляжи все полны пленительнейших вдов,

Но стыдно снять штаны, ведь я здесь с холодов.

А жить еще две недели, работы на восемь лет,

Но я докажу на деле, на что способен аскет.

О, проклятый Афон, влюбился, словно тля

Беру последний фонд, все двадцать два рубля,

Пленительно стройна, все деньги на проезд,

Наверное, она сегодня их проест.

А жить еще две недели, работы на восемь лет,

Но я докажу на деле, на что способен скелет






Дух святой




Возвращаюсь я с работы,

Рашпиль ставлю у стены.

Вдруг в окно порхает кто-то,

Из постели, от жены.

Я, конечно, вопрошаю:

«Кто такой?»

А она мне отвечает:

«Дух святой»

Ох, я встречу того духа,

Ох, отмечу его в ухо,

Дух он тоже духу рознь,

Коль святой, так Машку брось.

Хоть ты кровь голубая, хоть ты белая кость,

До Христа дойду я знаю — не пожалует Христос.

Машка — вредная натура,

Так и лезет на скандал,

Разобиделася, дура,

Вроде, значит, помешал.

Я сперва сначала с лаской: то да се,

А она к стене с опаской; вот и все.

Я тогда цежу сквозь зубы, но уже, конечно, грубо.

Хоть он возрастом и древний,

Хоть годов ему тыщ шесть,

У него в любой деревне две-три бабы точно есть.

Я к Марии с предложеньем, я ж на выдумки мастак:

Мол, в другое воскресенье ты, Маруся, сделай так:

Я потопаю под утро, мол, пошел,

А ты прими его как будто хорошо.

Ты накрой его периной

И запой. Тут я с дубиной

Он крылом, а я колом,

Он псалмом, а я кайлом.

Тут, конечно, он сдается,

Честь Марии спасена,

Потому что мне сдается

Этот ангел — сатана.

Вот влетаю с криком с древом,

Весь в надежде на испуг.

Машка плачет. Машка, где он?

Улетел желанный дух.

Но как же это, я не знаю, как успел?

А вот так вот, отвечает, улетел.

Он, говорит, псалмы мне прочитал,

И крылом пощекотал.

Ты шутить с живым-то мужем,

Ах, ты скверная жена.

Я взмахнул своим оружьем.

Смейся, смейся, сатана.






У нее все свое




У нее все свое, и белье, и жилье.

Ну, а я ангажирую угол у тети.

Для нее все свободное время мое,

На нее я гляжу из окна, что напротив.

У нее каждый вечер не гаснет окно,

И вчера мне лифтер рассказал за полбанки,

Что у нее два знакомых артиста кино

И один популярный артист из Таганки.

И пока у меня в ихнем ЖЭК-е рука,

Про нее я узнал очень много нюансов:

Что у нее старший брат — футболист «Спартака»,

А отец — референт в министерстве финансов.

Я скажу, что всегда на футболы хожу,

На «Спартак», и слова восхищенья о брате.

Я скажу, что с министром финансов дружу

И что сам, как любитель,

играю во МХАТ-е.

У нее, у нее на окошке герань,

У нее, у нее занавески в разводах.

А у меня, у меня на окне ни хрена,

Только пыль, только старая пыль на комодах.






У меня запой от одиночества




У меня запой от одиночества,

По ночам я слышу голоса,

Слышу вдруг зовут меня по отчеству,

Глянул — черт, вот это чудеса!

Черт мне корчил рожи и моргал,

А я ему тихонечко сказал:

«Я, брат, коньяком напился вот уж как,

Но ты, наверно, пьешь денатурат,

Слушай, черт, чертяга, чертик, чертушка,

Сядь со мной, я буду очень рад.

Да неужели, черт возьми, ты трус

Слезь с плеча, а то перекрещусь».

Черт сказал, что он знаком с Борисовым,

Это наш запойный управдом.

Черт за обе щеки хлеб уписывал,

Брезговать не стал и коньяком.

Кончился коньяк: не пропадем,

Съездим к трем вокзалам и возьмем.

Я устал, к вокзалам черт мой съездил сам,

Просыпаюсь, снова он — боюсь,

Или он по-новой мне пригрезился,

Или это я ему кажусь.

Черт опять ругнулся, а потом

Целоваться лез, вилял хвостом.

Насмеялся я над ним до коликов

И спросил: «А как там у вас в аду

Отношение к нашим алкоголикам,

Говорят, их жарят на спирту?»

Черт опять ругнулся и сказал:

«Да там не тот товарищ правит бал».

Все кончилось, светлее стало в комнате,

Черта я хотел опохмелять,

Но растворился он, как будто в омуте,

Я все жду, когда придет опять.

Я не то, чтоб чекнутый какой,

Но лучше с чертом, чем с самим собой.






В гербарии




Чужие карбонарии, закушав водку килечкой,

Спешат в свои подполия на лад или борьбу,

А я лежу в гербарии, к доске пришпилен шпилечкой,

И пальцами до боли я по дереву скребу.

Корячусь я на гвоздике, но не меняю позы,

Кругом жуки-навозники и мелкие стрекозы,

По детству мне знакомые, ловил я их, копал,

Давил. Но в насекомые я сам теперь попал.

Под всеми экспонатами эмалевые планочки.

Все строго по-научному, указан класс и вид.

Я с этими ребятами лежал в стеклянной баночке,

Дрались мы, это к лучшему, узнал, кто ядовит.

Я представляю мысленно себя в большой постели,

Но подо мной написано: «Невиданный доселе».

Я гомо был читающий, я сапиенсом был,

Мой класс млекопитающий, а вид уже забыл.

В лицо ль мне дуло, в спину ли, в бушлате или робе я,

Стремился кровью крашенной обратно к шалашу,

И на тебе, задвинули в наглядные пособия,

Я злой и ошарашенный на стеночке вишу.

Оформлен как на выданье, стыжусь, как ученица,

Жужжат шмели солидные, что надо подчиниться.

А бабочки хихикают на странный экспонат,

Сороконожки хмыкают и куколки язвят.

Ко мне с опаской движутся мои собратья прежние,

Двуногие, разумные, два пишут — три в уме,

Они пропишут ижицу, глаза у них не нежные,

Один брезгливо ткнул в меня и вывел резюме:

С ним не были налажены контакты и не ждем их,

Вот потому он, граждане, лежит у насекомых.

Мышленье в нем неразвито, и вечно с ним ЧП,

А здесь он может разве что вертеться на пупе.

Берут они не круто ли? Меня нашли не в поле,

Ошибка это глупая, увидится изъян.

Накажут тех, кто слушали, прикажут, чтоб откнопили,

И попаду в подгруппу я хотя бы обезьян.

Но не ошибка-акция свершилась надо мною,

Чтоб начал пресмыкаться я вниз пузом, вверх спиною,

Вот и лежу расхристанный, разыгранный вничью,

Намеренно причисленный к ползучему жучью.

А может, все проветрится и солнцем приправится?

В конце концов, ведь досточка не плаха, говорят.

Все слюбится да стерпится, мне даже стала нравиться

Молоденькая осочка и кокон-шелкопряд.

А мне приятно с осами, от них не пахнет псиной.

Средь них бывают особи и с талией осиной,

Да, кстати, вон из кокона родится что-нибудь

Такое, что и с локоном и что имеет грудь

Червяк со мной не кланялся, а оводы со слепнями

Питают отвращение к навозной ковырьбе.

Чванливые созданьица довольствуются сплетнями,

А мне нужны общения с подобными себе.

Пригрел сверчка-дистрофика — блоха сболтнула, гнида,

И, глядь, два тертых клопика из третьего подвида,

Сверчок полузадушенный в пол-силы свиристел,

Но за покой нарушенный на два гвоздочка сел.

Паук на мозг мой зарится, клопы кишат, нет роздыха,

Невестой хороводится красивая оса,

Пусть что-нибудь заварится, а там хоть на три гвоздика,

А с трех гвоздей, как водится, дорога в небеса.

В мозгу моем нахмуренном страх льется по морщинам,

Мне станет шершень шурином, а что мне станет сыном?

А не желаю, право же, чтоб трутень был мне тесть,

Пора уже, пора уже напрячься и воскресть.

Когда в живых нас тыкали булавочками тонкими,

Махали пчелы крыльями, пищали муравьи,

Мы вместе горе мыкали, все проткнуты иголками,

Забудем же, кем были мы, товарищи мои.

Заносчивый немного я, но в горле горечь комом.

Поймите, я, да многие попали к насекомым,

Но кто спасет нас, выручит, кто снимет нас с доски?

За мною, прочь со шпилечек сограждане-жуки.

И как всегда в истории, мы разом спины выгнули,

Хоть осы и гундосили, но кто силен — тот прав,

Мы с нашей территории клопов сначала выгнали,

И паучишек сбросили за старый книжный шкаф.

У них в мозгу не вяжется, зато у нас все дома,

И пожелают, кажется уже не насекомо.

А я — я нежусь в ванночке, без всяких там обид,

Жаль над моею баночкой другой уже прибит.






Ошибка вышла




Я был и слаб, и уязвим,

Дрожал всем существом своим,

Кровоточил своим больным

Истерзанным нутром.

И, словно в пошлом попурри,

Огромный лоб возник в двери,

И озарился изнутри

Здоровым недобром.

Но властно дернулась рука

Лежать лицом к стене,

И вот мне стали мять бока

На липком тапчане.

А самый главный сел за стол,

Вздохнул осатанело,

И что- то на меня завел

Похожее на дело.

Вот в пальцах цепких и худых

Смешно задергался кадык,

Нажали в пах, потом под дых,

На печень-бедолагу.

Когда давили под ребро

Как екнуло мое нутро,

И кровью каркало перо

В невинную бумагу.

В полубреду, в полууглу

Разделся донага,

В углу готовила иглу

Мне старая карга,

И от корней волос до пят

По телу ужас плелся,

А вдруг уколом усыпят,

Чтоб сонный раскололся.

Он, потрудясь над животом,

Сдавил мне череп, а потом

Предплечья мне стянул жгутом,

И крови ток прервал,

Я было взвизгнул, но замолк,

Сухие губы на замок,

А он кряхтел, кривил замок

И в залу ликовал.

Он в раж вошел, в знакомый раж,

Но я как заору,

Чего строчишь, а ну, покажь

Секретную муру.

Подручный, бывший психопат,

Связал мои запястья,

Тускнели, выложившись в ряд,

Орудия пристрастья.

Я терт, я бит и нравом крут,

Могу в разнос, могу в раскрут,

Но тут смирят, и тут уймут,

Я никну и скучаю,

Лежу я, голый как сокол,

А главный шмыг, да шмыг за стол,

И что-то пишет в протокол,

Хоть я не отвечаю.

Нет, надо силы поберечь,

Ослаб я и устал,

Ведь скоро пятки будут жечь,

Чтоб я захохотал,

Держусь на нерве, начеку,

Но чувствую отвратно,

Мне в горло сунули кишку,

Я выплюнул обратно.

Я взят в тиски, я в клещи взят,

По мне елозят, егозят.

Все вызвать, выведать хотят,

Все пробуют на ощупь.

Тут не пройдут и пять минут,

Как душу вынут, изомнут,

Всю испоганят, изотрут,

Ужмут, не прополощут.

Дыши, дыши поглубже ртом,

Да выдохни — умрешь.

У вас тут выдохни — потом

Навряд ли и вдохнешь.

Во весь свой пересохший рот

Я скалюсь: ну порядки,

У вас, ребятки, не пройдет

Играть со мною в прятки.

Убрали свет и дали газ

Там каша какая-то зажглась,

И гноем брызнула из глаз,

И булькнула трахея,

Он стервенел, входил в экстаз,

Приволокли зачем-то таз.

Я видел это как-то раз,

Фильм в качестве трофея.

Ко мне заходят со спины

И делают укол,

Колите, сукины сыны,

Но дайте протокол.

Я даже на колени встал,

Я к тазу лбом прижался,

Я требовал и угрожал,

Молил и унижался.

Но тут же затянули жгут,

И вижу я, спиртовку жгут,

Все рыжую чертовку ждут

С волосяным кнутом.

Где-где, а тут свое возьмут,

А я гадаю, старый шут,

Когда же раскаленный прут,

Сейчас или потом?

Шабаш кадился и лысел,

Пот лился горячо,

Раздался звон, и ворон сел

На белое плечо,

И ворон крикнул: «Nеvеr моrе!»

Проворен он и прыток,

Напоминает: прямо в морг

Выходит зал для пыток.

Я слабо поднимаю хвост,

Хотя для них я глуп и прост:

«Эй, за прострастный ваш допрос

Придется отвечать

Вы, как вас там по именам,

Вернулись к старым временам,

Но протокол допроса нам

Обязаны давать».

Я через плечо кошу

На писанину ту,

Я это вам не подпишу,

Покуда не прочту.

Но чья-то желтая спина

Ответила бесстрастно:

«Тут ваша подпись не нужна,

Нам без нее все ясно».

Сестренка, милая, не трусь,

Я не смолчу, я не утрусь,

От протокола отопрусь

При встрече с адвокатом.

Я ничего им не сказал,

Ни на кого не показал.

Скажите всем, кого я знал,

Я им остался братом.

Он молвил, подведя черту:

Читай, мол, и остынь.

Я впился в писанину ту,

А там одна латынь,

В глазах круги, в мозгу нули,

Проклятый страх, исчезни

Они же, просто, завели

Историю болезни.






Никакой ошибки




На стене висели в рамах

Бородатые мужчины,

Все в очечках на цепочках,

По народному в пенсне,

Все они открыли что-то,

Все придумали вакцины,

Так что если я не умер,

Это все по их вине.

Доктор молвил: «Вы больны»,

И мгновенно отпустило,

И сердечное светило

Ухмыльнулось со стены,

Здесь не камера — палата,

Здесь не нары, а скамья,

Не подследственный, ребята,

А исследуемый я.

И, хотя я весь в недугах,

Мне не страшно почему-то.

Подмахну давай не глядя

Милицейский протокол,

Мне приятель Склифосовский,

Основатель института,

Или вот товарищ Боткин,

Он желтуху изобрел.

В положении моем

Лишь чудак права качает,

Доктор, если осерчает,

То упрячет в желтый дом,

Правда, в этом доме сонном

Нет дурного ничего,

Хочешь — можешь стать Буденным,

Хочешь — лошадью его.

Я здоров, даю вам слово,

Только здесь не верят слову,

Вновь взглянул я на портреты

И ехидно прошептал:

«Если б Кащенко, к примеру,

Лег лечиться к Пирогову,

Пирогов бы без причины

Резать Кащенку не стал».

Доктор мой большой педант,

Сдержан он и осторожен,

Да, вы правы, но возможен

И обратный вариант.

Вот палата на пять коек,

Вот доктор входит в дверь.

Тычет пальцем — параноик,

И поди его, проверь.

Хорошо, что вас, светила,

Всех повесили на стенку.

Я за вами, дорогие,

Как за каменной стеной,

На Вишневского надеюсь,

Уповаю на Бурденку.

Подтвердят, что не душевно,

А духовно я больной.

Да, мой мозг прогнил на треть,

Ну, а вы, здоровы разве?

Можно вмиг найти болезни,

Если очень захотеть.

Доктор, мы здесь с глазу на глаз

Отвечай же мне, будь скор,

Или будет мне диагноз,

Или будет приговор.

Доктор мой и санитары,

И светила все смутились,

Заоконное светило

Закатилось за спиной,

И очечки их, и почки

Даже влагой замутились,

У отца желтухи щечки

Вдруг покрылись желтизной.

Авторучки острие

Устремилось на бумагу,

Доктор действовал во благо,

Только благо не мое.

Но лист перо стальное

Грудь проткнуло, как стилет,

Мой диагноз — параноик,

Это значит, пара лет.






Вот это да




Вот это да, вот это да,

Сквозь мрак и вечность решето,

Из зала вечного суда

Казалось то, не знаю что.

Но кто же он, хитрец и лгун,

Или шпион, или колдун.

Каких дворцов он господин,

Каких отцов заблудший сын?

Вот это да, вот это да,

Явилось то, не знаю что,

Как свет на голову суда,

Упал тайком инкогнито.

Играйте тут, быть может он

Умерший муж несчастных жен,

Больных детей больной отец,

Плохих вестей шальной гонец.

Вот это да, вот это да,

И я спросил, как он рискнул,

Из ниоткуда в никуда

Перешагнул, перешагнул.

Он мне: «Внемли» — И я внимал,

Что он с земли вчера сбежал,

Сказал: «Верну я злобе тишь»,

Но в тишину без денег шиш,

Мол, прошмыгну, как мышь, как вошь,

Но в тишину не прошмыгнешь.

Вот это да, вот это да,

Он повидал печальный край,

Но там бардак и лабуда,

И он опять в наш грешный рай.

Итак, откуда он удрал,

Его иуда обыграл,

И в тридцать три, и в сто одно,

Смотри, смотри, он видел дно,

Он видел ад, но сделал он

Свой шаг назад и воскрешен.

Вот это да, вот это да,

Вскричал петух и пробил час.

Мак-Кинли, бог, суперзвезда,

Мессия наш, мессия наш.

Владыка тьмы его отверг,

Но примем мы, он человек,

Душ не губил сей славный муж,

Самоубийство — просто чушь.

Хоть его дешево и в раз,

Не проведешь его и нас,

Вот это да, вот это да.






Поезд в пустыне




Я помню, я помню тот вечер.

Не встречусь с любимой, не праздничный стол.

Сегодня я там самый главный диспетчер,

И стрелки сегодня я сам перевел.

И пусть отправляю я поезд в пустыню,

Где только барханы в горячих лучах.

Мои поезда не вернутся пустыми,

Пока мой оазис совсем не зачах.

И вновь отправляю я поезд по миру,

Я рук не ломаю, навзрыд не кричу.

Их мне не навяжут, чужих пассажиров,

Сажаю я в поезд кого захочу.

И пусть отправляю я поезд в пустыню,

Где только барханы в горячих лучах.

Мои поезда не вернутся пустыми,

Пока мой оазис совсем не зачах.






Уходит друг




Вот и разошлись пути-дороги вдруг.

Один на север, другой на запад.

Грустно мне, когда уходит друг

Внезапно, внезапно.

Ушел — невелика потеря

Для многих людей.

Но все-таки я верю,

Верю в друзей.

Наступило время неудач.

Следы и души заносит вьюга.

Все из рук плохо, плач — не плач,

Нет друга, нет друга.

Ушел — невелика потеря

Для многих людей.

Не знаю как другие, а я верю,

Верю в друзей.

А когда вернется он назад

И скажет: «Cсора была ошибкой»,

Бросим мы на прошлое с ним взгляд

С улыбкой, с улыбкой.

Что, мол, невелика потеря

Для многих людей.

Но все-таки я верю,

Верю в друзей.






Дела




Дела.

Меня замучили дела.

Каждый день, каждый день, каждый день.

Дотла сгорели песни и стихи

Дребедень, дребедень.

Весь год жила-была

И вдруг взяла, собрала и ушла.

И вот

Опять веселые дела у меня.

Теперь хоть целый вечер

Подари, подари, подари.

Поверь,

Я буду только говорить.

Из рук, из рук вон плохо шли дела

У меня шли дела,

И вдруг сгорели пламенем дотла,

Не дела, а зола.

Весь год

Жила-была,

И вдруг взяла, собрала и ушла.

И вот

Такие грустные дела у меня.

Теперь

Хоть целый вечер

Подари, подари, подари.

Поверь,

Не буду даже говорить.






Игра стоит свеч




Без запретов и следов, об асфальт сжигая шины,

Из кошмара городов рвутся за город машины,

И громоздкие, как танки, «форды», «линкольны», «cелены»,

Элегантные «мустанги», «мерседесы», «cитроены».

Будто знают игра стоит свеч,

Это будет кровная месть городам,

Поскорей, только б свечи не сжечь,

Карбюратор, и что у них есть еще там.

И не видно полотна, лимузины, лимузины.

Среди них, как два пятна, две красивые машины,

Будто связанные тросом, а где тонко — там и рвется,

Акселераторам, подсосам больше дела не найдется.

Будто знают игра стоит свеч,

Только вырваться, выплатят все по счетам,

Ну, а может он скажет ей речь

На клаксоне, и что у них есть еще там.

Это солнце машин на тебя таит обиду,

Светло-серый лимузин, не теряй ее из виду,

Впереди, гляди, разъезд, больше риску, больше веры,

Опоздаешь, так и есть, ты промедлил, светло-серый.

Они знали — игра стоит свеч

А теперь — это сигналы рекламным щитам.

Ну, а может гора ему с плеч,

И с капота, и что у них есть еще там.

Нет, развилка как беда, стрелки брось, и вот не здесь ты,

Неужели никогда не сближают нас разъезды?

Этот сходится один, и врубив седьмую скорость,

Светло-серый лимузин позабыл нажать на тормоз.

Чтож, съезжаться, пустые мечты,

Или это есть кровная месть городам.

Покатились колеса, мосты и сердца,

Или что у них есть еще там.






Баллада об уходе в рай




Вот твой билет, вот твой вагон.

Все в лучшем виде одному тебе дано.

В цветном раю увидеть сон:

Трехвековое непрерывное кино.

Все позади, уже сняты

Все отпечатки. Контрабанды не берем.

Как херувим, стерилен ты.

А класс второй, не высший класс, зато с бельем.

Вот и сбывается, все что пророчится.

Уходит поезд в небеса — счастливый путь!

Ах, как нам хочется, как всем нам хочется,

Не умереть, а именно уснуть.

Земной перрон, не унывай,

И не кричи, для наших воплей он оглох.

Один из нас поехал в рай.

Он встретит бога там, ведь есть, наверно, бог.

Ты передай ему привет,

А позабудешь — ничего, переживем.

Осталось нам немного лет.

Мы пошустрим и, как положено, умрем.

Вот и сбывается все, что пророчится.

Уходит поезд в небеса — счастливый путь!

Ах, как нам хочется, как всем нам хочется,

Не умереть, а именно уснуть.

Уйдут, как мы, в ничто без сна

И сыновья, и внуки внуков в трех веках.

Не дай господь, чтобы война,

А то мы правнуков оставим в дураках.

Разбудит вас какой-то тип

И пустит в мир, где в прошлом войны, боли, рак.

Где побежден гонконгский грипп.

На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак?

Вот и сбывается все, что пророчится.

Уходит поезд в небеса — счастливый путь!

Ах, как нам хочется, как всем нам хочется

Не умереть, а именно уснуть.

Итак, прощай. Звенит звонок.

Счастливый путь, храни тебя от всяких бед.

А если там и вправду бог,

Ты все же вспомни, передай ему привет.

Прощай, прощай…






Холода




В холода, в холода, от насиженных мест

Нас другие зовут города.

Будь то Минск, будь то Брест,

В холода, в холода.

Неспроста, неспроста, от родных тополей

Нас суровые манят места,

Будто там веселей.

Неспроста, неспроста.

Как нас дома ни грей, не хватает всегда

Новых встреч нам и новых друзей.

Будто с нами беда, будто с ними теплей.

Как бы ни было нам хорошо иногда,

Возвращаемся мы по домам.

Где же ваша звезда?

Может здесь, может там.






Туман




Сколько чудес за туманами кроется,

Не подойти, не увидеть, не взять.

Дважды пытались, но бог любит троицу,

Ладно, придется ему подыграть.




Выучи намертво, не забывай,

И повторяй, как заклинанье.

Не потеряй веру в тумане,

Да и себя не потеряй.




Был ведь когда-то туман наша вотчина,

Многих из нас укрывал от врагов.

Нынче, туман, твоя миссия кончена,

Хватит тайгу запирать на засов.




Выучи намертво, не забывай,

И повторяй, как заклинанье.

Не потеряй веру в тумане,

Да и себя не потеряй.




Тайной покрыто, молчанием сковано,

Заколдовала природа-шаман,

Черное золото, белое золото,

Сторож седой охраняет туман.




Выучи намертво, не забывай,

И повторяй, как заклинанье.

Не потеряй веру в тумане,

Да и себя не потеряй.




Что же выходит и пробовать нечего,

Перед туманом ничто человек.

Но от тепла, от тепла человечьего

Даже туман поднимается вверх.




Выучи, вызубри, не забывай,

И повторяй, как заклинанье.

Не потеряй веру в тумане,

Да и себя не потеряй.






Дом




Что-то дом притих, погружен во мрак,

На семи лихих продувных ветрах,

Всеми окнами обратясь во мрак,

А воротами — на проезжий тракт.

Ох, устать я устал, а лошадок распряг.

Эй, живой кто-нибудь, выходи, помоги!

Никого, только тень промелькнула в сенях,

Да стервятник спустился и сузил круги.

В дом заходишь как все равно в кабак,

А народишко: каждый третий — враг,

Своротят скулу: гость непрошенный,

Образа в углу и те перекошены.

И затеялся смутный, чудной разговор,

Кто-то песню орал и гитару терзал

И припадочный малый, придурок и вор,

Мне тайком из-под скатерти нож показал.

Кто ответит мне, что за дом такой,

Почему во тьме, как барак чумной?

Свет лампад погас, воздух вылился,

Али жить у вас разучилися?

Двери настежь у вас, а душа взаперти,

Кто хозяином здесь? Напоил бы вином,

А в ответ мне: «Видать, был ты долго в пути

И людей позабыл. Мы всегда так живем.

Траву кушаем, век на щавеле,

Скисли душами, опрыщавели,

Да еще вином много тешились,

Разоряли дом, дрались, вешались».

Я коней заморил, от волков ускакал,

Укажите мне край, где светло от лампад.

Укажите мне место, какое искал,

Где поют, а не плачут, где пол не покат.

О таких домах не слыхали мы,

Долго жить впотьмах привыкали мы.

Испокону мы в зле да шопоте,

Под иконами в черной копоти.

И из смрада, где косо висят образа,

Я, башку очертя, шел, свободный от пут,

Куда ноги вели, да глядели глаза,

Где не странные люди как люди живут.

Сколько кануло, сколько схлынуло.

Жизнь кидала меня, не докинула.

Может спел про вас неумело я,

Очи черные, скатерть белая.






МАЗы




Я вышел ростом и лицом

Спасибо матери с отцом.

С людьми в ладу, не понукал, не помыкал,

Спины не гнул, прямым ходил,

Я в ус не дул, и жил, как жил,

И голове своей руками помогал.

Но был донос и был навет.

(Кругом пятьсот и наших нет).

Был кабинет с табличкой: «Время уважай».

Там прямо без соли едят,

Там штемпель ставят наугад,

Кладут в конверт и посылают за Можай.

Потом зачет, потом домой

С семью годами за спиной,

Висят года на мне, не бросить, не продать.

Но на начальника попал,

Который бойко вербовал,

И за Урал машины стал перегонять.

Дорога, а в дороге МАЗ,

Который по уши увяз.

В кабине тьма, напарник третий час молчит,

Хоть бы кричал, аж зло берет.

Назад пятьсот, вперед пятьсот,

А он зубами танец с саблями стучит.

Мы оба знали про маршрут,

Что этот МАЗ на стройке ждут.

А наше дело — сел, поехал, ночь-полночь.

Ну, надо ж так, под Новый год!

Назад пятьсот, вперед пятьсот,

Сигналим зря, пурга и некому помочь.

«Глуши мотор, — он говорит,

Пусть этот МАЗ огнем горит»,

Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить,

Мол, видишь сам, кругом пятьсот,

А к ночи точно занесет,

Так заровняет, что не надо хоронить.

Я отвечаю: «Не канючь»,

А он за гаечный за ключ,

И волком смотрит.

Он вообще бывает крут.

А что ему — кругом пятьсот,

И кто кого переживет,

Тот и докажет, кто был прав, когда припрут.

Он был мне больше, чем родня,

Он ел с ладони у меня,

А тут глядит в глаза и холод на спине.

А что ему — кругом пятьсот,

И кто там после разберет,

Что он забыл, кто я ему и кто он мне.

И он ушел куда-то вбок.

Я отпустил, а сам прилег,

Мне снился сон про наш веселый оборот.

Что будто вновь кругом пятьсот,

Ищу я выход из ворот,

Но нет его, есть только вход и то не тот.

Конец простой: пришел тягач,

И там был трос, и там был врач,

И МАЗ попал куда положено ему.

А он пришел — трясется весь,

А там опять далекий рейс,

Я зла не помню, я опять его возьму.






Про первые ряды




Целуя знамя, пропыленный шелк,

И выплюнув в отчаяньи протезы,

Фельдмаршал звал: «Вперед, мой славный полк,

Презрите смерть, мои головорезы».

И смятыми знаменами горды,

Воспламенены талантливою речью,

Расталкивая спины и зады,

Они стремились в первые ряды

И первыми ложились под картечью.

Хитрец и тот, который не был смел,

Не пожелав платить такую цену,

Полз в задний ряд, но там не уцелел,

Его свои же брали на прицел

И в спину убивали за измену.

Сегодня каждый третий без сапог,

Но после битвы заживут, как крезы.

Прекрасный полк, надежный, верный полк,

Отборные в полку головорезы.

А третьи и средь битвы и бады

Старались сохранить и грудь, и спину,

Не выходя ни в первые ряды,

Ни в задние, но как из-за еды,

Дрались за золотую середину.

Они напишут толстые труды

И будут гибнуть в рамах на картине,

Те, кто не вышли в первые ряды,

Но не были и сзади, и горды,

Что честно прозябали в середине.

Уже трубач без почестей умолк,

Не слышно меди, тише звон железа.

Разбит и смят надежный, верный полк,

В котором сплошь одни головорезы.

Но нет, им честь знамен не запятнать,

Дышал фельдмаршал весело и ровно.

Чтоб их в глазах потомков оправдать,

Он молвил: «Кто-то должен умирать,

А кто-то должен гибнуть, безусловно».

Пусть нет звезды тусклее, чем у них,

Уверенно дотянут до кончины,

Скрываясь за отчаянных и злых

Последний ряд оставив для других,

Уверенные люди середины.

В грязь втоптаны знамена, грязный шелк,

Фельдмаршальские жезлы и протезы.

Ах, славный полк, да был ли славный полк,

В котором сплошь одни головорезы?






Манекены




Семь дней усталый старый бог

В запале, в заторе, в запаре

Творил убогий наш лубок

И каждой твари — по паре.

Ему творить — потеха

И вот, себе взамен

Бог создал человека,

Как пробный манекен.

Идея эта не нова,

Но не обхаяна никем.

Я докажу, как дважды два,

Адам был первый манекен.

А мы, ошметки хромосом,

Огрызки божественных генов,

Идем проторенным путем

И создаем манекенов.

Не так мы, парень, глупы,

Чтоб наряжать живых,

Мы обряжаем трупы

И кукол восковых.

Они так вежливы, — взгляни,

Их не волнует ни черта,

И жизнерадостны они,

И нам, безумным, не чета.

Я предлагаю смелый план

Возможных сезонных обменов:

Мы, люди, в их бездушный хлам,

А вместо нас — манекены.

Но я готов поклясться,

Что где-нибудь заест.

Они не согласятся

На перемену мест.

Из них, конечно, ни один

Нам не уступит свой уют,

Из этих солнечных витрин

Они без боя не уйдут.

Его налогом не согнуть,

Не сдвинуть повышеньем цен.

Счастливый путь, счастливый путь,

Счастливый мистер манекен.

О, всемогущий манекен!






То ли в избу и запеть




То ли в избу и запеть,

Просто так, с морозу,

То ли взять и помереть

От туберкулезу.

То ли песенку без слов,

А может под гитару,

То ли в сани рысаков

И уехать к яру.

Вот напасть понеслась

То ли в масть карту класть,

То ли счастье украсть,

То ли просто упасть. Страсть…

Назло всем, навсегда, в никуда

В вечное стремление.

То ли с неба вода,

То ль разливы весенние.

Может песня без пловца,

А может без идеи.

А я строю печку в изразцах

Или просто сею.

Сколько лет счастья нет,

Все кругом красный свет,

Недопетый куплет,

Недодаренный букет. Бред…

Назло всем, насовсем

Со звездою в лапах

Без реклам, без эмблем,

Мишек косолапых.

Не догнал бы кто-нибудь

И учуял запах.

Отдохнуть бы, продыхнуть

Со звездою в лапах.

У нее, без нее,

Ничего не мое.

Невеселое жилье,

И белье и то ее. Е-мое…








Я расскажу тебе про Магадан




Вы думаете мне не по годам,

Я очень редко раскрываю душу,

Я расскажу тебе про Магадан. Слушай…

Я видел Нагайскую бухту да тракты,

Улетел я туда не с бухты-барахты.

Однажды я уехал в Магадан,

Не от себя бежал, не от чахотки.

Я вскоре там напился вдрободан водки…

Но я видел Нагайскую бухту да тракты,

Улетел я туда не с бухты-барахты.

За мной летели слухи по следам,

Опережая самолет и вьюгу,

Я все-таки уехал в Магадан к другу…

Ты не видел Нагайской бухты, дурак ты.

Улетел я туда не с бухты-барахты.

Я повода врагам своим не дал,

Не срезал вену, не порвал аорту,

Я взял да как уехал в Магадан к черту…

Я видел Нагайскую бухту да тракты,

Улетел я туда не с бухты-барахты.

Я, правда, здесь оставил много дам,

Писали мне: «Все дамы твои биты».

Ну что ж, а я уехал в Магадан, квиты…

Ты не видел Нагайской бухты, дурак ты.

Улетел я туда не с бухты-барахты.

Теперь подходит дело к холодам,

И если так случится, пусть досадно,

Я снова враз уеду в Магадан, ладно…

Я увижу Нагайскую бухту, да тракты,

Улечу я туда не с бухты-барахты.






Мой друг уехал в Магадан




Мой друг уехал в Магадан.

Снимите шляпу, снимите шляпу.

Уехал сам, уехал сам,

Не по этапу, не по этапу.

Не то, чтоб другу не везло,

Не чтоб кому-нибудь назло,

Не для молвы, что, мол, чудак,

А просто так, а просто так.

Быть может кто-то скажет: зря,

Как так решиться, всего лишиться,

Ведь там сплошные лагеря,

А в них убийцы, а в них убийцы.

Ответит он: «Не верь молве,

Их там не больше, чем в Москве».

Потом уложит чемодан,

И в магадан, и в Магадан.

Не то, чтоб мне не по годам,

Я б прыгнул ночью с электрички,

Но я не еду в Магадан,

Забыв привычки, закрыв кавычки.

Я буду петь под струнный звон

Про то, что будет видеть он,

Про то, что в жизни не видал,

Про Магадан, про Магадан.

Мой друг поехал сам собой,

С него довольно, с него довольно,

Его не будет бить конвой,

Он добровольно, он добровольно.

А мне удел от бога дан,

А может тоже в Магадан,

Уехать с другом заодно,

И лечь на дно, и лечь на дно.






Про бандитов




До нашей эры соблюдалось чувство меры,

Потом бандитов называли флибустьеры,

Потом названье звучное — пират, забыли бить их,

И словом оскорбить их всякий рад.

Бандит же ближних возлюбил, души не чает,

И если что-то их карман отягощает,

Он к ним подходит, как интеллигент,

Улыбку выжмет и облегчает ближних за момент.

А если ближние начнут сопротивляться,

Излишне нервничать и сильно волноваться,

Тогда бандит поступит, как бандит, он стрельнет

Трижды и вмиг приводит ближних в трупный вид.

А им за это ни чинов ни послаблений,

Доходит даже до взаимных оскорблений.

Едва бандит выходит за порог, как сразу:

«Стойте, невинного не стройте. Под замок»

На теле общества есть много паразитов,

Но почему-то все стесняются бандитов.

И с возмущеньем хочется сказать

Поверьте все же, бандитов надо тоже понимать.






Песня о масках




Смеюсь навзрыд, как у кривых зеркал,

Меня, должно быть, ловко разыграли

Крючки носов и до ушей оскал,

Как на венецианском карнавале.

Что делать мне? Бежать да поскорей,

А может вместе с ними веселиться?

Надеюсь я, под масками зверей

У многих человеческие лица.

Все в масках, в париках, все как один,

Кто сказочен, а кто литературен.

Сосед мой слева — грустный арлекин,

Другой — палач, а каждый третий — дурень.

Я в хоровод вступаю хохоча,

Но все-таки мне неспокойно с ними,

А вдруг кому-то маска палача

Понравится, и он ее не снимет.

Вдруг арлекин навеки загрустит,

Любуясь сам своим лицом печальным,

Вдруг дурень свой дурацкий вид

Так и забудет на лице нормальном.

Вокруг меня смыкается кольцо,

Меня хватают, вовлекают в пляску.

Так-так, мое нормальное лицо

Все остальные приняли за маску.

Петарды, конфетти, но все не так,

И маски на меня глядят с укором.

Они кричат, что я опять не в такт

И наступаю на ногу партнерам.

Смеются злые маски надо мной.

Веселые — те начинают злиться.

За маской пряча, словно за стеной,

Свои людские, подлинные лица.

За музами гоняюсь по пятам,

Но ни одну не попрошу открыться,

Что если маски сброшены, а там

Их подлинные, подленькие лица?

Я в тайну масок, видимо, проник,

Уверен я, что мой анализ точен,

И маски равнодушия у них

Защита от плевков и от пощечин.

Но если был без маски подлецом,

Носи ее. А вы? У вас все ясно!

Зачем скрываться под чужим лицом,

Когда свое воистину прекрасно.

Как доброго лица не прозевать,

Как честных угадать наверняка мне?

Они решили маски надевать,

Чтоб не разбить свое лицо о камни.






И фюрер кричал




И фюрер кричал, от завода бледнея,

Стуча по своим телесам,

Что если бы не было этих евреев,

То он бы их выдумал сам.

Но вот запускают ракеты

Евреи из нашей страны,

А гетто, вы помните гетто

Во время и после войны?






На возраст не смотри




На возраст молодой мой не смотри,

И к молодости нечего цепляться,

Христа продал Иуда в тридцать три,

Ну а меня продали в восемнадцать.






Если болен ты




Г. Ронинсону




Если болен глобально ты

Или болен физически,

Заболел эпохально ты

Или периодически.

Не ходи ты по частникам,

Не плати ты им грошики.

Иди к Гоше, несчастненький,

Тебя вылечит Гошенька.






Есть на земле предостаточно рас




Есть на земле предостаточно рас,

Просто цветная палитра,

Воздуха каждый вдыхает за раз

Два с половиною литра.

Если так дальше, так полный привет,

Скоро конец нашей эры,

Эти китайцы за несколько лет

Землю лишат атмосферы.

Сон мне тут снился неделю подряд,

Сон с пробужденьем кошмарным,

Будто я в дом, а на кухне сидят

Мао Цзедун с Линем Бяо.

И разделился наш маленький шар

На три огромные части,

Их — миллиард, нас — миллиард,

А остальное — китайцы.

И что подают мне какой-то листок,

На, мол, подписывай, ну же.

Очень нам нужен ваш Дальний Восток,

Ах, как ужасно нам нужен.

Только об этом о сне вспоминал,

Только о нем я и думал,

Я сослуживца недавно назвал

Мао, простите, Цзедуном.

Но вскорости мы на Луну полетим,

Что нам с Америкой драться,

Левую нам, правую им,

А остальное — китайцам.






Земля




В маленькой солнечной лужице,

Взоры богов веселя,

Маленьким шариком кружится

Черный комочек — Земля.

Бедная, жалкая доля твоя,

Маленьким счастьем и маленькой мукою

Бедненький шарик Земля,

Дай я тебя убаюкаю.

Ты же вздремни, обо всем позабудь,

Грезам во власть отдайся,

Вот ты сквозь дымчатый Млечный путь

Снова уходишь дальше.

Он не обнимет, не встретит тебя

И не шепнет о любви бесконечной.

Ты же уходишь любя,

Пусть вновь зовет тебя Млечный.

Вертишься ты в бесконечности,

Годы веками встают.

Ты, видно, устала от вечности,

Баюшки, баю, баю.

Горькое горе впитала в себя,

Слезы и стоны тому порукою.

Бедненький шарик земля,

Ну дай, я тебя убаюкаю:

Баю, баю, бай…






Баллада о времени




Замок временем срыт и укутан, укрыт

В нежный плед из зеленых побегов.

Но развяжет язык молчаливый гранит,

И холодное прошлое заговорит

О походах, боях и победах.

Время подвиги эти не стерло,

Оторвать от него верхний пласт

Или взять его крепче за горло,

И оно свои тайны отдаст.

Упадут сто замков и спадут сто оков,

И сойдут сто потов целой грудой мехов,

И польются легенды из сотен стихов

Про турниры, осады, про вольных стрелков.

Ты к знакомым мелодиям ухо готовь

И гляди понимающим оком.

Потому что любовь — это вечно любовь,

Даже в будущем вашем далеком.

Звонко лопалась сталь под напором меча,

Тетива от натуги дымилась,

Смерть на копьях сидела, утробно урча,

В грязь валились враги, о пощаде крича,

Победивщим сдаваясь на милость.

Но не все, оставаясь живыми,

В доброте сохраняли сердца.

Защитив свое доброе имя

От заведомой лжи подлеца.

Хорошо, если конь закусил удила,

И рука на копье поудобней легла,

Хорошо, если знаешь откуда стрела,

Хуже, если по-подлому, из-за угла.

Как у вас там с мерзавцем? Бьют? Поделом!

Ведьмы вас не пугают шабашем?

Но неправда ли: зло называется злом

Даже там, в светлом будущем вашем?

И во веки веков и во все времена

Трус, предатель всегда презираем.

Враг есть враг и война все равно есть война,

И темница тесна, и свобода одна,

И всегда на нее уповаем.

Время эти понятья не стерло,

Нужно только поднять верхний пласт,

И дымящейся кровью из горла

Чувства вечные хлынут на нас.

Ныне, присно, и во веки веков, старина,

И цена есть цена, и вина есть вина,

И всегда хорошо, если честь спасена,

Если другом надежно прикрыта спина.

Чистоту, простоту мы у древних берем,

Саги, сказки из прошлого тащим,

Потому что добро остается добром

В прошлом, будущем и настоящем.






Баллада о бане




Благодать или благословение,

Ниспошли на подручных своих,

Дай им бог совершить омовение,

Окунаясь в святая святых.

Все порок, грехи и печали,

Равнодушье, как и спор,

Пар который вот только поддали,

Вышибает, как пули из пор.

Все, что мучит тебя, испарится,

И поднимется вверх к небесам,

Ты ж, очистившись должен спуститься,

Бог с грехами расправится сам.

Не стремись прежде времени к душу,

Не равняй очищенье с мытьем,

Нужно веником выпороть душу,

Нужно выпарить мрак из нее.

Унесет все остатки уродства

Этот душ из целительных вод,

Это вроде возврат первородства,

Нет, скорей осушенье болот.

Здесь нет голых, стесняться не надо,

Что кривая рука да нога,

Здесь подобие райского сада,

Пропуск тем, кто раздет донага.

И в предбаннике сбросивши вещи,

Всю одежду свою позабудь,

Одинаково веничек хлещет

Так что зря не вытягивай грудь.

Все равны здесь единым богатством,

И легко переносят жару,

Здесь свободу и равенство с братством

Ощущаешь в поту и в пару.

Благодать или благословенье

Ниспошли на подручных своих,

Дай им бог совершить омовенье,

Окунаясь в святая святых.






Баллада о микрофоне




Я весь в свету, доступен всем глазам,

Я приступил к привычной процедуре,

Я к микрофону встал, как к образам,

Нет, нет, сегодня точно к амбразуре

И микрофону я не по натру,

Да, голос мой любому опостылет,

Уверен, если где-то я совру,

Он ложь мою безжалостно усилит




Бьют лучи от рампы мне под ребра,

Лупят, светят фонари в лицо недобро

И слепят с боков прожектора,

И жара, жара, жара.




Он, бестия, потоньше острия,

Слух безотказен, слышит фальш до ноты.

Ему плевать, что не в ударе я,

Но пусть я честно выпеваю ноты.

Сегодня я особенно хриплю,

Но изменить тональность не рискую.

Ведь если я душою покривлю,

Он ни за что не выправит кривую.




Бьют лучи от рампы мне под ребра,

Лупят, светят фонари в лицо недобро

И слепят с боков прожектора,

И жара, жара, жара.




На шее гибкий этот микрофон

Своей змеиной головою вертит,

Лишь только замолчу, ужалит он,

Я должен петь до одури, до смерти.

Не шевелись, не двигайся, не смей,

Я видел жало, ты змея, я знаю.

А я сегодня заклинатель змей,

Я не пою, а кобру заклинаю.




Бьют лучи от рампы мне под ребра,

Лупят, светят фонари в лицо недобро

И слепят с боков прожектора,

И жара, жара, жара.




Прожорлив он и с жадностью птенца

Он изо рта выхватывает звуки.

Он в лоб мне влепит девять грамм свинца,

Рук не поднять, гитара вяжет руки.

Опять не будет этому конца.

Что есть мой микрофон? Кто мне ответит?

Теперь он как лампада у лица,

Но я не свят и микрофон не светит.




Бьют лучи от рампы мне под ребра,

Лупят, светят фонари в лицо недобро

И слепят с боков прожектора,

И жара, жара, жара.




Мелодии мои попроще гамм,

Но лишь сбиваюсь с искреннего тона,

Мне сразу больно хлещет по щекам

Недвижимая тень от микрофона.

Я освещен, доступен всем глазам,

Чего мне ждать: затишья или бури?

Я к микрофону встал, как к образам,

Нет, нет, сегодня точно к амбразуре.




Бьют лучи от рампы мне под ребра,

Лупят, светят фонари в лицо недобро

И слепят с боков прожектора,

И жара, жара, жара.






Баллада о борьбе




Средь оплывших свечей и вечерних молитв,

Средь военных трофеев и мирных костров,

Жили книжные дети, не знавшие битв,

Изнывая от детских своих катастроф.

Детям вечно досаден их возраст и быт

И дрались мы до ссадин, до смертных обид

Но одежды латали нам матери в срок,

Мы же книги глотали, пьянея от строк.

Липли волосы нам на вспотевшие лбы,

И сосало под ложечкой сладко от фраз.

И кружил наши головы запах борьбы,

Со страниц пожелтевших слетая на нас.

И пытались постичь мы, не знавшие войн,

За воинственный крик принимавшие вой,

Тайну слова, приказ, положенье границ,

Смысл атаки и лязг боевых колесниц.

А в кипящих котлах прежних войн и смут

Столько пищи для маленьких наших мозгов,

Мы на роли предателей, трусов, иуд

В детских играх своих назначали врагов.

И злодея слезам не давали остыть,

И прекраснейших дам обещали любить.

И друзей успокоив и ближних любя,

Мы на роли героев вводили себя.

Только в грезы нельзя насовсем убежать,

Краткий бег у забав, столько поля вокруг.

Постараться ладони у мертвых разжать

И оружье принять из натруженных рук.

Испытай, завладев еще теплым мечом,

И доспехи надев, что почем, что почем?!

Испытай, кто ты — трус иль избранник судьбы,

И попробуй на вкус настоящей борьбы.

И когда разом рухнет израненный друг

И над первой потерей ты взвоешь, скорбя,

И когда ты без кожи останешься вдруг,

Оттого, что убили его, не тебя.

Ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал,

По оскалу забрал — это смерти оскал,

Ложь и зло, погляди, как их лица грубы,

И всегда позади воронье и гробы.

Если путь прорубая отцовским мечом,

Ты соленые слезы на ус намотал,

Если в жарком бою испытал, что почем,

Значит, нужные книги ты в детстве читал.

Если мяса с ножа ты не ел ни куска,

Если руки сложа, наблюдал свысока,

И в борьбу не вступил с подлецом, палачом,

Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем.






Рядовой Борисов




— Рядовой Борисов! — Я. — Давай как было дело.

— Я держался из последних сил.

Дождь хлестал, потом устал,

Потом уже стемнело.

Только я его предупредил.

На первый окрик: «Кто идет!»

Он стал шутить,

На встрел в воздух — закричал:

«Кончай дурить!»

Я чуть замешкался,

И не вступая в спор,

Чинарик выплюнул

И выстрелил в упор.

— Бросьте, рядовой, давайте правду,

Вам же лучше,

Вы б его узнали за версту.

— Был туман, узнать не мог, темно,

На небе тучи. Кто-то шел,

Я крикнул в темноту.

На первый окрик: «Кто идет!»

Он стал шутить.

На выстрел в воздух — закричал:

«Кончай дурить!»

Я чуть замешкался,

И не вступая в спор,

Чинарик выплюнул

И выстрелил в упор.






Тоннель




Проложите, проложите,

Вы хоть тоннель по дну реки,

И без страха приходите

На вино и шашлыки.

И гитару приносите,

Подтянув на ней колки,

Но не забудьте, затупите

Ваши острые клыки.

А когда сообразите,

Все пути приводят в Рим,

Вот тогда и приходите,

Вот тогда поговорим.

Нож забросьте, камень выньте

Из-за пазухи своей,

И перебросьте, перекиньте

Вы хоть жердь через ручей.

За посев ли, за покос ли

Надо взяться поспешать,

А прохлопав, сами после

Локти будете кусать.

Так проложите, проложите,

Хоть тоннель по дну реки,

Но не забудьте, затупите

Ваши острые клыки.






Горное эхо




В тиши перевала, где скалы ветрам не помеха, помеха,

На кручах таких, на какие никто не проник, никто не проник,

Жило-поживало веселое горное эхо, горное эхо

Оно отзывалось на крик, человеческий крик.

Когда одиночество комом подкатит под горло, под горло,

И сдавленный стон еле слышно в обрыв упадет в обрыв упадет

Крик этот о помощи эхо подхватит, подхватит проворно

Усилит и бережно в руки своих донесет.

Должно быть не люди, напившись дурмана и зелья, и зелья,

Чтоб не был услышан никем громкий топот и храп, топот и храп,

Пришли умертвить, обеззвучить живое, живое ущелье,

И эхо связали и в рот ему сунули кляп.

Всю ночь продолжалась кровавая, злая потеха, злая потеха,

И эхо топтали, но звуки никто не слыхал, никто не слыхал,

К утру расстреляли притихшее горное, горное эхо,

И брызнули слезы, как камни из раненных скал.

И брызнули слезы, как камни из раненных скал.






Парня спасем




Парня спасем,

Парня в детдом — на воспитанье

Даром учить, даром кормить,

Даром питанье.

Жизнь, как вода.

Вел я всегда жизнь бесшабашную.

Все ерунда, кроме суда

Самого страшного.

Все вам дадут, все вам споют,

Будьте прилежными.

А за оклад ласки дарят

Самые нежные.

Вел я всегда

Жизнь без труда, жизнь бесшабашную.

Все ерунда, кроме суда

Самого страшного.






А рядом случаи летают




Мы все живем как будто, но

Не будоражат нас давно

Ни паровозные свистки,

Ни пароходные гудки.

Иные, те, кому дано,

Стремятся вниз и видят дно,

Но как навозные жуки

И мелководные мальки.

А рядом случаи летают, словно пули,

Шальные, запоздалые, слепые, на излете.

Одни под них подставиться рискнули,

И сразу, кто в могиле, кто в почете.

А мы, так не заметили

И просто увернулись,

Нарочно поприметили,

На правую споткнулись.

Средь суеты и кутерьмы

Ах, как давно мы не прямы.

То гнемся бить поклоны впрок,

А то завязывать шнурок.

Стремимся вдаль проникнуть мы,

Но даже светлые умы

Все размещают между строк,

У них расчет на долгий срок.

А рядом случаи летают, словно пули.

Шальные, запоздалые, слепые, на излете.

Одни под них подставиться рискнули,

И сразу, кто в могиле, кто в почете.

А мы так не заметили

И просто увернулись,

Нарочно поприметили,

На правую споткнулись.

Стремимся мы подняться ввысь,

Ведь наши души поднялись

И там парят они легки,

Свободны, вечны, высоки.

И нам так захотелось ввысь,

Что мы вчера перепились

И горьким думам вопреки,

Мы ели сладкие куски.

А рядом случаи летали, словно пули,

Шальные, запоздалые, слепые, на излете.

Одни под них подставиться рискнули,

И сразу, кто в могиле, кто в почете.

А мы так не заметили,

И просто увернулись,

Нарочно поприметили,

На правую споткнулись.






Баллада о ненависти




Торопись, тощий гриф над страною кружит.

Лес, обитель свою по весне навести.

Слышишь, гулко земля под ногами дрожит,

Видишь, плотный туман над полями лежит.

Это росы вскипают от ненависти.

Ненависть в почках набухших томится

И затаенно бурлит,

Ненависть потом сквозь кожу сочится,

Головы наши палит.

Погляди, что за рыжие пятна в реке,

Зло решило порядок в стране навести.

Рукоятки мечей холодеют в руке,

И отчаянье бьется, как птица в силке,

И заходится сердце от ненависти.

Ненависть юным уродует лица,

Ненависть просится из берегов,

Ненависть жаждет и хочет напиться

Черною кровью врагов.

Да, нас ненависть в плен захватила сейчас,

Но не злоба нас будет из плена вести,

Не слепая, не черная ненависть в нас,

Свежий ветер нам высушит слезы у глаз

Справедливой и подлинной ненависти.

Ненависть — ей переполнена чаша,

Ненависть требует выхода, ждет.

Но благородная ненависть наша

Рядом с любовью живет.






Дайте собакам мясо




Дайте собакам мясо,

Может они подерутся.

Дайте похмельным кваса,

Авось перебьются.

Чтоб не жалеть, воронам

Ставьте побольше пугал.

А чтоб любить, влюбленным

Дайте укромный угол.

В землю бросайте зерна.

Может появятся всходы.

Ладно, я буду покорным,

Дайте же мне свободу.

Псам мясные ошметки

Дали, а псы не подрались,

Дали пьяницам водки,

А они отказались.

Люди ворон пугают,

Но воронье не боится.

Пары соединяют,

А им бы разъединиться.

Лили на землю воду,

Нету колосьев, чудо.

Мне вчера дали свободу,

Что я с ней делать буду.






Песня о вольных стрелках




Если рыщут за твоею непокорной головой,

Чтоб петлей худую шею сделать более худой,

Нет надежнее приюта: скройся в лес — не пропадешь!

Если продан ты кому-то с потрохами ни за грош.

Путники и бедолаги, презирая жизни сны,

И бездомные бродяги, у кого одни долги,

Все, кто загнан, неприкаян, в этот вольный лес бегут,

Потому что здесь хозяин славный парень Робин Гуд.

Здесь с полслова понимают, не боятся острых слов,

Здесь с почетом принимают оторви-сорвиголов.

И скрываются до срока даже рыцари в лесах.

Кто без страха и упрека — тот всегда не при деньгах.

Знают все пути и тропы, словно линии руки,

В прошлом суки и холопы, ныне вольные стрелки.

Здесь того, кто все теряет, защитят и сберегут:

По лесной стране гуляет славный парень Робин Гуд.






Укротитель




У домашних и диких зверей

Есть человечий вкус и запах.

А целый век ходить на задних лапах

Это грустная участь людей.

Сегодня зрители, сегодня зрители

Не желают больше видеть укротителя.

А если хочется поукрощать,

Работай в органах, там благодать.

У немногих приличных людей

Есть человеческий вкус и запах.

А каждый день ходить на задних лапах

Это грустная участь зверей.

Сегодня жители, сегодня жители

Не желают больше видеть укротителя.

А если хочется поукрощать,

Работай в цирке, там благодать.






Наши строгие, строгие зрители




Наши строгие, строгие зрители,

Наши строгие зрители,

Вы увидите фильм

Про последнего самого жулика.

Жулики — это люди нечестные,

Они делают пакости,

И за это их держат в домах,

Называемых тюрьмами.

Тюрьмы — это крепкие здания,

Окна, двери с решетками,

Лучше только смотреть,

Лучше только смотреть на них.

Этот фильм не напутствие юношам

А тем более девушкам.

Это просто игра,

Вот такая игра.

Жулики иногда нам встречаются,

Правда, реже значительно,

Реже, чем при царе,

Или, скажем в Америке.

Этот фильм не считайте решением,

Все в нем шутка и вымысел,

Это просто игра,

Это просто игра.






Это самое, самое главное




Вот что, жизнь прекрасна, товарищи,

И она коротка, и она коротка.

Это самое, самое главное.

Этого в фильме прямо не сказано,

Может вы не заметили, и решили,

Что не было самого, самого главного.

Может быть в самом деле и не было,

Было только желание.

Значит, значит это для вас

Будет в следующий раз.

Вот что, человек человечеству друг,

Товарищ и брат, друг, товарищ и брат.

Это самое, самое главное.

Труд нас должен облагораживать,

Он из всех нас сделает

Настоящих людей, настоящих людей.

Это самое, самое главное.

Правда, вот в фильме этого не было,

Было только желание,

Значит, значит это для вас

Будет в следующий раз.

Мир наш — колыбель человечества,

Но не век нам находиться в колыбели своей.

Это ясно, товарищи.

Скоро даже звезды далекие человечество

Сделает достояньем людей, достояньем людей.

Это самое, самое главное.

Этого в фильме прямо не сказано,

Было только желание.

Значит, значит это для вас

Будет в следующий раз.






Стоял тот дом




Стоял тот дом, всем жителям знакомый,

Его еще Наполеон застал,

Но вот его назначили для слома,

Жильцы давно уехали из дома, но дом пока стоял.

Холодно, холодно, холодно в доме.

Парадное давно не открывалось,

Мальчишки окна выбили уже,

И штукатурка всюду осыпалась,

Но что-то в этом доме оставалось на третьем этаже.

Ахало, охало, ухало в доме.

И дети часто жаловались маме

И обходили дом тот стороной,

Объединясь с соседними дворами,

Вооружась лопатами, ломами, пошли туда гурьбой

Дворники, дворники, дворники тихо.

Они стоят и недоумевают,

Назад спешат, боязни не тая,

Вдруг там Наполеона дух витает,

А может это просто слуховая галлюцинация.

Боязно, боязно, боязно дворникам.

Но наконец приказ о доме вышел,

И вот рабочий, тот, что дом ломал,

Ударил с маху гирею по крыше, а после клялся,

Будто бы услышал, как кто-то застонал.

Жалобно, жалобно, жалобно в доме

От страха дети больше не трясутся,

Нет дома, что два века простоял.

И скоро здесь по плану реконструкций ввысь

Этажей десятки вознесутся, бетон, стекло, металл.

Весело, здорово, красочно будет.






Хунвейбины




Возле города Пекина ходят-бродят хунвейбины.

И старинные картины ищут-рыщут хунвейбины.

И не то, чтоб хунвейбины любят статуи, картины,

Вместо статуй будут урны революции культурной.




И ведь главное, знаю отлично я,

Как они произносятся,

Но что-то весьма неприличное

На язык ко мне просится,

Хунвейбины.




Хунвейбины — ведь это ж неприлично,

Вот придумал им забаву ихний вождь, товарищ Мао,

Не ходите дети в школу, помогите бить крамолу,

И не то, чтоб эти детки были вовсе малолетки.

Изрубили эти детки очень многих на котлетки.




И ведь главное, знаю отлично я,

Как они произносятся,

Но что-то весьма неприличное

На язык ко мне просится,

Хунвейбины.




Вот немного посидели, а теперь похулиганим

Что-то тихо, в самом деле — думал Мао с Ляо Бянем.

Чем еще уконтрапупить мировую атмосферу?

Вот еще покажем крупный кукиш США и СССР-у.




Но ведь главное, знаю отлично я,

Как они произносятся,

Но что-то весьма неприличное

На язык ко мне просится.

Хунвейбины.






Колея




Сам виноват, и слезы пью и охаю,

Попал в чужую колею глубокую.

Я цели намечал свои на выбор сам,

А вот теперь из колеи не выбраться.

Крутые, скользкие края имеет эта колея,

Я кляну проложивших ее, скоро лопнет терпенье мое

И склоняю, как школьник плохой

Колею, колее, с колеей.

Но почему неймется мне — нахальный я,

Условья в общем в колее нормальные

Никто не стукнет, не притрет не жалуйся,

Желаешь двигаться вперед — пожалуйста.

Отказа нет в еде-питье в уютной этой колее,

Я живо себя убедил: не один я в нее угодил.

Так держать — колесо в колесе,

И доеду туда, куда все.

Вот кто-то крикнул сам не свой: «А ну, пусти!»

И начал спорить с колеей по глупости

Он в споре сжег запас до дна тепла души

И полетели клапана и вкладыши.

Но покарежил он края, и стала шире колея.

Вдруг его обрывается след.

Чудака оттащили в кювет,

Чтоб не мог он нам, задним, мешать

По чужой колее проезжать.

Вот и ко мне пришла беда: стартер заел.

Теперь уж это не езда, а ерзанье,

И надо б выйти, подтолкнуть, но прыти нет,

Авось подъедет кто-нибудь и вытянет.

Напрасно жду подмоги я.

Чужая это колея.

Расплеваться бы глиной и ржой с колеей этой самой чужой.

И тем, что я ее сам углубил,

Я у задних надежду убил.

Прошиб меня холодный пот до косточки

И я прошел вперед по досточке.

Гляжу — размыли край ручьи весенние,

Там выезд есть из колеи, спасение.

Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею.

Эй вы, задние, делай как я, это значит: не надо за мной.

Колея эта только моя,

Выбирайтесь своей колеей, выбирайтесь своей колеей.






Письмо в редакцию телепередачи «Очевидное невероятное» с Канатчиковой дачи

Из сумасшедшего дома




Дорогая передача! Во субботу, чуть не плача,

Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась,

Вместо чтоб поесть, помыться у колодца и забыться,

Вся безумная больница у экрана собралась.

Говорил, ломая руки, краснобай и баламут

Про бессилие науки перед тайною Бермуд,

Все мозги разбил на части, все извилины заплел,

И канатчиковы власти колят нам второй укол.

Уважаемый редактор, может лучше про реактор, а?

Про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же, год подряд

То тарелками пугают, дескать, подлые, летают,

То у вас собаки лают, то у вас руины говорят.

Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год

Мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет,

А медикаментов груды мы в унитаз, кто не дурак,

Вот это жизнь, а вдруг Бермуды. Вот те раз. Нельзя же так!

Мы не сделали скандала, нам вождя недоставало.

Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков.

Но на происки и бредни сети есть у нас и бредни,

И не испортят нам обедни злые происки врагов.

Это их худые черти бермутят воду во пруду,

Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году.

Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС,

Тут примчались санитары и зафиксировали нас.

Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек.

Бился в пене параноик, как ведьмак на шабаше:

«Развяжите полотенцы, иноверы, изуверцы.

Нам бермуторно на сердце и бермутно на душе».

Сорок душ посменно воют, раскалились добела.

Вот как сильно беспокоят треугольные дела,

Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был,

И тогда главврач Маргулис телевизор запретил.

Вон он, змей, в окне маячит, за спиною штепсель прячет

Подал знак кому-то, значит: «Фельдшер, вырви провода».

И нам осталось уколоться и упасть на дно колодца,

И там пропасть на дне колодца, как в Бермудах — навсегда.

Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра:

«Папы, что сказали эти кандидаты в доктора?»

Мы ответим нашим чадам правду — им не все равно,

Удивительное рядом, но оно — запрещено.

А вон дантист-надомник, Рудик, у него приемник «грюндиг»

Он его ночами крутит, ловит, контра, ФРГ

Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком,

А к нам попал в волненьи жутком и с растревоженным

Желудком, и с номерочком на ноге.

Он прибежал взволнован крайне и сообщеньем нас потряс,

Будто наш уже научный лайнер в треугольнике погряз.

Сгинул, топливо истратив, весь распался на куски,

Но двух безумных наших братьев подобрали рыбаки.

Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме,

Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли.

И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек,

Что бермудский многогранник — незакрытый пуп земли.

Что там было, как ты спасся? Каждый лез и приставал,

Но механик только трясся и чинарики стрелял.

Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж,

Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь?

Взвился бывший алкоголик, матерщинник и крамольник,

Говорит: «Надо выпить треугольник. На троих его, даешь!»

Разошелся — так и сыплет: «Треугольник будет выпит.

Будь он параллелепипед, будь он круг, едрена вошь!»

Пусть безумная идея — не решайте сгоряча,

Отвечайте нам скорее через доку главврача.

С уваженьем, дата, подпись. Отвечайте нам, а то,

Если вы не отзоветесь мы напишем в «Спортлото».






Я гуляю по Парижу




Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу

И то, что слышу, и то, что вижу,

Пишу в блокноте, впечатлениям вдогонку,

Когда состарюсь — издам книжонку.

Про то, что Ваня, Ваня, Ваня, мы в Париже

Нужны, как в бане пассатижи.

Все эмигранты тут второго поколенья,

От них сплошные недоразуменья

Они все путают, и имя, и названья,

И ты бы, Ваня, у них выл в ванне я.

А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, мы в Париже

Нужны, как в русской бане лыжи.

Я там завел с француженкою шашни,

Мои друзья теперь и Пьер, и Жан,

И уже плевал я, Ваня, с Эйфелевой башни

На головы беспечных парижан.

Проникновенье наше по планете

Особенно заметно вдалеке.

В общественном парижском туалете

Есть надписи на русском языке.






***




Жил я славно в первой трети

Двадцать лет на белом свете

И по учению.

Жил безбедно и при деле,

Плыл, куда глаза глядели,

По течению.

Заскрипит ли в повороте

Затрещит в водовороте

Я не слушаю,

То разуюсь, то обуюсь,

На себя в воде любуюсь,

Брагу кушаю.

И пока я наслаждался,

Пал туман, и оказался

В гиблом месте я.

И огромная старуха

Хохотнула прямо в ухо

Злая бестия.

Я кричу, не слышу крика,

Не вяжу от страха лыка,

Вижу плохо я.

На ветру меня качает

«Кто здесь?», — Слышу, отвечает

«Я, нелегкая».

Брось креститься, причитая,

Не спасет тебя свята, святая Богородица.

Кто рули и веслы бросит,

Тех нелегкая заносит,

Так уж водится.

И с одышкой, ожиреньем

Ломит, тварь, по пням-кореньям

Тяжкой поступью,

Я впотьмах ищу дорогу,

Но уж брагу понемногу,

Только по сто пью.

Вдруг навстречу мне живая

Колченогая, кривая,

Морда хитрая:

«Не горюй, — кричит, — болезный,

Горемыка мой нетрезвый,

Слезы вытру я».

Взвыл я душу разрывая:

«Вывози меня, кривая,

Я на привязи.

Мне плевать, что кривобока,

Криворука, кривоока,

Только вывези».

Влез на горб к ней с перепугу,

Но кривая шла по кругу,

Ноги разные.

Падал я, и полз на брюхе,

И хихикали старухи

Безобразные.

Не до жиру, быть бы живым,

Много горя над обрывом,

А в обрыве зла.

«Слышь, кривая, четверть ставлю,

Кривизну твою исправлю,

Раз не вывезла.

И ты, нелегкая маманя,

Хочешь истины в стакане

На лечение?

Тяжело же столько весить,

А хлебнешь стаканов десять,

Облегчение».

И припали две старухи,

Ко бутыли медовухи,

Пьянь с ханыгою.

Я пока за кочки прячусь,

Озираюсь, задом пячусь,

С кручи прыгаю.

Огляделся, лодка рядом,

А за мною по корягам,

Дико охая,

Припустились, подвывая,

Две судьбы мои — кривая

Да нелегкая.

Греб до умопомраченья,

Правил против ли теченья,

На стремнину ли,

А нелегкая с кривою,

От досады, с перепою

Там и сгинули.






***




За нашей спиною остались паденья, закаты,

Ну, хоть бы ничтожный, ну, хоть бы невидимый взлет.

Мне хочется верить, что черные наши бушлаты

Дадут мне возможность сегодня увидеть восход.

Сегодня на людях сказали: «Умрите геройски!»

Попробуем, ладно, увидим какой оборот.

Я только подумал, чужие куря папироски:

«Тут кто как умеет, мне важно увидеть восход».

Особая рота — особый почет для сапера,

Не прыгайте с финкой на спину мою из ветвей.

Напрасно стараться, я и с перерезанным горлом

Сегодня увижу восход до развязки своей.

Прошли по тылам, держась, чтоб не резать их сонных,

И вдруг я заметил, когда прокусили проход,

Еще несмышленный зеленый но чуткий подсолнух

Уже повернулся верхушкой своей на восход.

За нашей спиною 6.30 Остались, я знаю,

Не только паденья, закаты, но взлет и восход.

Два провода голых, зубами скрипя, зачищаю,

Восхода не видел, но понял: вот-вот и взойдет.

Уходит обратно на нас поредевшая рота,

Что было — неважно, а важен лишь взорванный порт.

Мне хочется верить, что грубая наша работа

Вам дарит возможность беспошлинно видеть восход.






Правда и ложь




Нежная правда в красивых одеждах ходила,

Принарядившись для сирых блаженных калек,

Грубая ложь эту правду к себе заманила,

Мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег.

И легковерная правда спокойно уснула,

Слюни пустила и разулыбалась во сне,

Хитрая ложь на себя одеяло стянула,

В правду впилась и осталась довольна вполне.

И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью,

Баба, как баба, и что ее ради радеть.

Разницы нет никакой между правдой и ложью,

Если, конечно, и ту, и другую раздеть.

Выплела ловко из кос золотистые ленты

И прихватила одежды примерив на глаз.

Деньги взяла и часы, и еще документы,

Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась.

Только к утру обнаружила правда пропажу

И подивилась себя оглядев делово.

Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу,

Вымазал чистую правду, а так ничего.

Правда смеялась, когда в нее камни бросали.

«Ложь это все и на лжи одеянье мое.»

Двое блаженных калек протокол составляли

И обзывали дурными словами ее.

Тот протокол заключался обидной тирадой,

Кстати, навесили правде чужие дела.

Дескать, какая то мразь называется правдой,

Ну, а сама пропилась, проспалась догола.

Голая правда божилась, клялась и рыдала,

Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах.

Грязная ложь чистокровную лошадь украла

И ускакала на длинных и тонких ногах.

Некий чудак и поныне за правду воюет,

Правда в речах его правды на ломаный грош,

Чистая правда со временем восторжествует,

Если проделает то же, что явная ложь.

Часто разлив по 170 граммов на брата,

Даже не знаешь куда на ночлег попадешь.

Могут раздеть, это чистая правда, ребята,

Глядь, а штаны твои носит коварная ложь,

Глядь, на часы твои смотрит коварная ложь,

Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.






На одного




Если б водка была на одного,

Как чудесно бы было.

Но всегда покурить на двоих,

Но всегда распивать на троих,

Что же на одного?

На одного — колыбель и могила.

От утра и до утра

Раньше песни пели,

Как из нашего двора

Все поразлетелись.

Навсегда,

Кто куда,

На долгие года.

Говорят, что жена на одного,

Спокон веку так было.

Но бывает жена на двоих,

Но бывает она на троих.

Что же на одного?

На одного колыбель и могила.

От утра и до утра

Раньше песни пели.

Как из нашего двора

Все поразлетелись.

Навсегда,

Кто куда,

На долгие года.

Сколько ребят у нас в доме живет,

Сколько ребят в доме рядом.

Сколько блатных по этапу пойдет,

Сколько блатных еще сядут.

Навсегда,

Кто куда,

На долгие года.






Странный роман




У ней отец полковником,

А у него пожарником.

Он, значит, ей не ровня был,

Был завсегда охальником.

Она во двор — он со двора,

Такая уж любовь у них.

А он работает с утра,

Всегда с утра работает.

Ее никто и знать не знал,

А он считал пропащею,

А он томился и страдал

Идеею навязчивой.

Роман случился просто так,

Роман так странно начался.

Он предложил ей четвертак,

Она давай артачиться.

А черный дым все шел и шел,

А черный дым вздымался вверх.

И было так им хорошо,

Любить ее он клялся век.

А после дела темного,

А после дела смутного.

Искал места укромные,

Искал места уютные.

Какие странные дела

У нас в России лепятся.

А как она ему далась,

Расскажут, не поверится.

А клены длинные росли,

Считались колокольными.

А люди шли, а люди шли,

Путями шли окольными.

А если б наша власть была,

Для нас, для всех понятная,

То счастие б она нашла,

А нынче жизнь проклятая.






Песня киноактера




Словно в сказке на экране,

И не нужен чародей.

В новом фильме, вдруг крестьянин

Превращается в князей.

То купец, то неимущий,

То добряк, а то злодей.

В жизни же, почти непьющий

И отец восьми детей.

Мальчишки, мальчишки бегут по дворам,

Загадочны и голосисты.

Спешите скорее, приехали к вам

Живые киноартисты.

Что для нашего, для брата,

Откровенно говоря.

Иногда сыграть солдата

Интересней, чем царя.

В жизни все без изменений,

А в кино, то бог, то вор.

Много взлетов и падений

Испытал киноактер.

Мальчишки, мальчишки бегут по дворам

Загадочны и голосисты.

Спешите скорее, приехали к вам

Живые киноартисты.

Сколько версий, сколько спора

Возникает тут и там.

Знают про киноактера,

Даже больше, чем он сам.

И повсюду обсуждают,

И со знаньем говорят.

Сколько в месяц получает,

И в который раз женат.

Мальчишки, мальчишки, не нужно реклам,

Загадочны и голосисты.

Спешите скорее, приехали к вам

Живые киноартисты.

Хватит споров и догадок,

Дело поважнее есть.

Тем, кто до сенсаций падок,

Вряд ли интересно здесь.

Знаете, в кино эпоха,

Может пролететь за миг.

Люди видят нас, но плохо

То, что мы не видим их.

Вот мы и спешим к незнакомым друзяьм

И к взрослым, и к детям.

На вас посмотреть, все, что хочется вам

Спросите — ответим.






У нас вчера с позавчера…




У нас вчера с позавчера,

Шла спокойная игра.

Козырей в колоде каждому хватало.

И сходились мы на том,

Что оставшись при своем

Расходились, а потом давай сначала.

Но вот явились к нам они, сказали: «Здрасьте.»

Мы их не ждали, а они уже пришли.

А в колоде как-никак четыре масти,

Они давай хватать тузы и короли.

И пошла у нас с утра

Неудачная игра.

Не мешайте, не хлопайте дверями.

И шерстят они нас в пух,

Им успех, а нам испуг.

На тузы они ведь бьются козырями.

А вот явились к нам они, сказали: «Здрасьте.»

Мы их не ждали, а они уже пришли,

А в колоде как-никак четыре масти,

И им достались все тузы и короли.

Шла неравная игра,

Одолели шулера.

Карта прет им, ну а нам — пойду покличу.

Зубы щелкают у них,

Видно каждый хочет вмиг

Кончить дело и начать делить добычу.

А вот явились к нам они, сказали: «Здрасьте.»

Мы их не ждали, а они уже пришли.

А в колоде как-никак четыре масти,

И им достались все тузы и короли.

Только зря они шустры,

Не сейчас конец игры.

Жаль, что вечер на дворе такой безумный.

Мы плетемся наугад,

Нам фортуна кажет зад,

Но ничего, мы рассчитаемся с фортуной.

И вот явились к нам они, сказали: «Здрасьте.»

Мы их не ждали, а они уже пришли.

Но в колоде все равно четыре масти,

И нам достанутся тузы и короли.






Я был слесарь 6-го разряда




Я был слесарь 6-го разряда,

Я получку на ветер кидал.

А получал я всегда сколько надо

И плюс премию в каждый квартал.

Если пьешь, понимаете сами,

Должен что-то и есть человек.

И кроме невесты в Рязани,

У меня две шалавы в Москве.

Шлю посылки и письма в Рязань я,

А шалавам себя и вино.

Каждый вечер одно наказанье

И всю ночь истезанье одно.

Вижу я, что здоровие тает,

На работе все брак и скандал.

Никаких моих сил не хватает

И плюс премии в каждый квартал.

Синяки и морщины на роже,

И сказал я тогда им без слов:

«На… Вас, мне здоровье дороже,

Поищите других фраеров.»

Если б знали насколько мне лучше,

Как мне чудно, хоть бы кто увидал.

Я один пропиваю получку

И плюс премию в каждый квартал.






Песня боксера




Удар, удар, еще удар,

Опять удар и вот,

Борис Буткеев — Краснодар

Проводит апперкот.

Вот он прижал меня в углу,

Вот я едва ушел,

Вот апперкот, я на полу

И мне нехорошо.

И думал Буткеев, мне челюсть кроша:

И жить хорошо, и жизнь хороша.

При счете 7 я все лежу,

Рыдают землячки.

Встаю, ныряю, ухожу

И мне идут очки.

Неправда, будто бы к концу

Я силы берегу.

Бить человека по лицу

Я с детства не могу.

Но думал Буткеев, мне ребра круша:

И жить хорошо, и жизнь хороша.

В трибунах свист, в трибунах вой,

Ату его, он трус!

Буткеев лезет в ближний бой,

А я к канатам жмусь.

Но он пролез, он сибиряк,

Настырные они.

И я сказал ему: «Чудак,

Устал ведь, отдохни.»

Но он не услышал, он думал, дыша:

Что жить хорошо, и жизнь хороша

А он все бьет, здоровый черт,

Я вижу быть беде.

Ведь бокс не драка — это спорт

Отважных и те де.

Вот он ударил. Раз, два, три.

И сам лишился сил.

Мне руку поднял рефери,

Которой я не бил.

Лежал он и думал: что жизнь хороша,

Кому хороша, а кому ни шиша.






Аисты




Из к/ф «Война под крышами»




Небо этого дня ясное,

Но теперь в нем броня лязгает,

А по нашей земле гул стоит

И деревья в смоле, грустно им.

Дым и пепел встают, как грезды,

Гнезд по крышам не вьют аисты.

Колос в цвет янтаря — успеем ли?

Нет, выходит мы зря сеяли.

Что ж там цветом янтарь светится?

Это в поле пожар мечется.

Разбрелись все от бед в стороны,

Певчих птиц больше нет — вороны.

И деревья в пыли к осени,

Те, что песни могли, бросили.

И любовь не для нас, верно ведь.

Что нужнее сейчас? Ненависть.

Дым и пепел встают, как грезды,

Гнезд по крышам не вьют аисты.

Лес шумит, как всегда, кронами,

А земля и вода стонами.

Но нельзя без чудес, аукает

Довоенными лес звуками.

Побрели все от бед на восток,

Певчих птиц больше нет, нет аистов.

Воздух звуки хранит разные,

Но теперь в нем броня лязгает.

Даже цокот копыт — топотом,

Если кто закричит — шепотом.

Побрели все от бед на восток

И над крышами нет аистов.






Мои похорона или страшный сон очень смелого человека




Сон мне снится, вот те на

Гроб среди квартиры.

На мои похорона

Съехались вампиры.

Стали речи говорить

Все про долголетие,

Кровь сосать решили погодить

Вкусное на третье.

В гроб воткнули кое-как,

А самый сильный вурдалак

Все втискивал и всовывал,

И плотно утрамбовывал,

Сопел с натуги, сплевывал,

И желтый клык высовывал.

А очень резвый упырек

Стукнул по колену,

Подогнал и под шумок

Надкусил мне вену.

Умудренный кровосос

Встал у изголовья

И очень вдохновенно произнес

Речь про полнокровие.

И почетный караул

Для приличия всплакнул,

Но я чую взглядов серию

На сонную мою артерию.

А если кто пронзит артерию,

Мне это сна грозит потерею.

Да погодите, спрячьте крюк,

Да куда же, черт, вы.

Ведь я же слышу все вокруг,

Значит я не мертвый.

Да, яду капнули в вино,

Ну а мы набросились.

Отравить они меня хотели, но

Опростоволосились.

А тот, кто в зелье губы клал

И в самом деле дуба дал,

Ну, а на меня как рвотное,

То зелье приворотное.

Здоровье у меня добротное

И закусил отраву плотно я.

Так почему же я леж?

Их не напугаю.

Почему я не заржу?

Что дурака валяю?

Ведь я ж их мог прогнать давно

Выходкою смелою,

Мне б пошевелиться, но

Глупости не делаю.

И безопасный, как червяк,

Я лежу, а вурдалак,

Во, со стаканом носится,

Сейчас, наверняка, набросится.

Потом еще один на шею косится,

Ну, гад, он у меня допросится.

Кровожадно вопия,

Высунули жала

И кровиночка моя

Полилась в бокалы.

Да погодите, слышьте, сам налью,

Знаю, чую, вкусное.

Нате, пейте кровь мою,

Кровососы гнусные.

Но я и мышцы не напряг

И не попытался сжать кулак,

Потому что кто не напрягается,

Тот никогда не просыпается,

Тот много дольше сохраняется

И много меньше подвергается.

Вот мурашки по спине,

Смертные крадутся,

А всего и делов то мне было:

Шевельнуться.

Что, сказать чего боюсь?

А сновиденья тянутся.

Да того, что вот проснусь,

А они останутся.






В наш бедный круг не каждый попадал




В наш бедный круг не каждый попадал

И я однажды, проклятая дата,

Его привел с собою и сказал:

«Со мною он, нальем ему, ребята.»

Он пил, как все, и был как будто рад,

А мы его, мы встретили, как брата,

А он назавтра продал всех подряд.

Ошибся я, простите мне, ребята.

Суда не помню, было мне не в мочь

Потом барак холодный, как могила.

Казалось мне — кругом сплошная ночь,

Тем более, что так оно и было.

Я сохраню, хотя б остаток сил,

Он думает отсюда нет возврата.

Он слишком рано нас похоронил,

Ошибся он, поверьте мне, ребята.

И день наступит, ведь ночь не на года

Я попрошу, когда придет расплата.

Ведь это я привел его тогда,

И вы его отдайте мне, ребята.






Одна научная загадка или почему аборигены сьели Кука




Не хватайтесь за чужие талии,

Вырвавшись из рук своих подруг.

Вспомните, как к берегам Австралии,

Подплывал покойный ныне Кук.

Как в кружок, усевшись под азалией,

Поедом с восхода до зари,

Ели в этой солнечной Австралии

Друга дружку злые дикари.

Но почему аборигены сьели Кука?

За что? Неясно, молчит наука.

Мне представляется совсем простая штука

Хотели кушать и сьели Кука.

Есть вариант, что ихний вождь Большая Бука,

Кричал, что очень вкусный кок на судне Кука.

Ошибка вышла, вот о чем молчит наука,

Хотели кока, а сьели Кука.

И вовсе не было подвоха или трюка.

Вошли без стука, почти без звука,

Пустили в действие дубинку из бамбука,

Тюк прямо в темя и нету Кука.

Но есть, однако же, еще предположенье,

Что Кука сьели из большого уваженья.

Что всех науськивал колдун, хитрец и злюка.

Ату, ребята, хватайте Кука.

Кто уплетет его без соли и без лука,

Тот сильным, смелым, добрым будет, вроде Кука.

Кому-то под руку попался каменюка,

Метнул, гадюка, и нету Кука.

А дикари теперь заламывают руки,

Ломают копья, ломают луки,

Сожгли и бросили дубинки из бамбука.

Переживают, что съели Кука.






Беда




Я несла свою беду

По весеннему льду.

Подломился лед, душа оборвалася,

Камнем под воду пошла,

А беда — хоть тяжела

А за острые края задержалася.

И беда с того вот дня

Ищет по свету меня,

Слухи ходят вместе с ней, с кривотолками.

А что я не умерла,

Знала голая ветла

Да еще перепела с перепелками.

Кто ж из них сказал ему,

Господину моему,

Только выдали меня, проболталися.

И от страсти сам не свой

Он отправился за мной,

А за ним беда с молвой увязалися.

Он настиг меня, догнал,

Обнял, на руки поднял.

Рядом с ним в седле беда ухмылялася.

Но остаться он не мог,

Был всего один денек,

А беда на вечный срок задержалася.






В темноте




Из к/ф «Сыновья»




Темнота впереди! Подожди!

Там стеною закаты багровые,

Встречный ветер, косые дожди

И дороги, дороги неровные.

Там чужие слова, там дурная молва,

Там ненужные встречи случаются,

Там сгорела, пожухла трава

И следы не читаются в темноте.

Там проверка на прочность — бои,

И туманы и ветры с прибоями.

Сердце путает ритмы свои

И стучит с перебоями.

Там чужие слова, там дурная молва,

Там ненужные встречи случаются,

Там сгорела, пожухла трава

И следы не читаются в темноте.

Там и звуки и краски не те,

Только мне выбирать не приходится.

Очень нужен я там в темноте!

Ничего, распогодится.

Там чужие слова, там дурная молва,

Там ненужные встречи случаются,

Там сгорела, пожухла трава

И следы не читаются в темноте.






За тех, кто в МУРе




Побудьте день вы в милицейской шкуре,

Вы жизнь посмотрите наоборот.

Давайте выпьем за тех кто в МУРе,

За тех кто в МУРе никто не пьет.

А за соседним столом компания,

А за соседним столом веселие,

А она на меня ноль внимания,

Ей сосед ее шпарит Есенина.

Побудьте день вы в милицейской шкуре,

Вы жизнь посмотрите наоборот.

Давайте выпьем за тех кто в МУРе,

За тех кто в МУРе никто не пьет.

Понимаю я, что в Тамаре ум,

Что у ней диплом и стремление,

И я вылил водку в аквариум,

Пейте, рыбы, за мой день рождения.

Побудьте день вы в милицейской шкуре,

Вам жизнь покажется наоборот.

Давайте выпьем за тех кто в МУРе,

За тех кто в МУРе никто не пьет.








На судне бунт




На судне бунт, над нами чайки реют,

Вчера из-за дублона золотых

Двух негодяев вздернули на рее,

Но мало, нужно было четверых.

Ловите ветер всеми парусами,

К чему гадать, любой корабль-враг.

Удача-миф, но эту веру сами,

Мы создали, поднявши черный флаг.

Катился ком по кораблю от бака,

Забыто все, и честь, и кутежи.

И подвывая, может быть от страха,

Они достали длинные ножи.

Ловите ветер всеми парусами,

К чему гадать, любой корабль враг.

Удача-миф, но эту веру сами,

Мы создали, поднявши черный флаг.

Вот двое в капитана пальцем тычут,

Достать его, им не страшен черт.

Но капитан вчерашнюю добычу

При всей команде выбросил за борт.

Ловите ветер всеми парусами,

К чему гадать, любой корабль враг.

Удача-миф, но эту веру сами,

Мы создали, поднявши черный флаг.

И вот волна, подобная надгробью,

Все смыла, с горла сброшена рука.

Бросайте за борт все, что пахнет кровью,

Поверьте, что цена невысока!

Ловите ветер всеми парусами,

К чему гадать, любой корабль враг.

Удача-миф и эту веру сами

Мы создали, поднявши черный флаг.






Билет в рай



Из к/ф «Бегство мистера Мак-Кинли»


Вот твой билет, вот твой вагон,

Все в лучшем виде и одному тебе дано

В цветном раю увидеть сон

Трехвековое непрерывное кино.

Все позади, уже сняты

Все отпечатки, контрабанды не берем.

Как херувим стерилен ты,

А класс второй, не лучший класс, зато с бельем.

Вот и сбывается все, что пророчится,

Уходит поезд в небеса. Счастливый путь!

Ах, как нам хочется, как всем нам хочется

Не умереть, а именно уснуть.

Земной перон, не унывай!

И не кричи, для наших воплей он оглох.

Один из нас поехал в рай,

Он встретит бога там, ведь есть наверно бог.

Ты передай ему привет,

А позабудешь, ничего, переживем,

Осталось нам не много лет,

Мы пошустрим и, как положено, умрем.

Вот и сбывается все, что пророчится,

Уходит поезд в небеса. Счастливый путь!

Ах, как нам хочется, как всем нам хочется

Не умереть, а именно уснуть.

Уйдут без нас в ничто без сна

И сыновья, и внуки внуков в трех веках.

Не дай господь, чтобы война,

А то мы правнуков оставим в дураках.

Разбудит вас какой-то тип

И впустит в мир где в прошлом войны, рак,

Где побежден гонконгский грипп,

На всем готовеньком ты счастлив ли дурак.

Вот и сбывается все, что пророчится,

Уходит поезд в небеса, счастливый путь!

Ах, как нам хочется, как всем нам хочется

Не умереть, а именно уснуть.

Итак, прощай! Звенит звонок.

В счастливый путь! Храни тебя от всяких бед.

А если там есть вправду бог,

Ты все же вспомни, передай ему привет.






Цыганская




Камнем грусть весит на мне, в омут меня тянет,

Отчего любое слово больно нынче ранит.

Просто где-то рядом встали табором цыгане

И тревожат душу вечерами.

И, как струны, звенят тополя,

И звенит, как гитара, земля.

Утоплю тоску в реке, украду хоть ночи я,

Там в степи костры горят и пламя меня манит.

Эх, душу и рубаху искромсаю в клочья!

Только пособите мне, цыгане.

Я сегодня пропьюсь до рубля,

Пусть поет мне цыганка шаля.






Про речку Вачу и попутчицу Валю




Под собою ног не чую

И качается земля.

Третий месяц я бичую,

Так как списан подчистую

С китобоя-корабля.

Ну а так как я бичую

В беспринципности своей,

Я на лестницах ночую,

Где тепло от батарей.

Вот это жизнь — живи и грейся.

Нет, вам пуля и петля.

Пью бывает, хоть залейся,

Кореша приходят с рейса

И гуляют от рубля.

Рубь не деньги, рубь бумажка,

Экономить тяжкий грех.

Ах, душа моя — тельняшка,

Сорок полос, семь прорех!

Но послал господь удачу,

Заработал свечку он.

Увидав, как горько плачу,

Он сказал: «Валяй на Вачу,

Торопись пока сезон.»

Что такое эта Вача

Разузнал я у бича.

Он на Вачу ехал плача,

А возвращался хохоча.

Вача-это речка с мелью

Во глубине сибирских руд.

Вача-это дом с пастелью,

Там стараются артелью,

Много золота берут.

Как вербованный ишачу,

Не ханыжу, не торчу.

Взял билет, лечу на Вачу,

Прилечу, похохочу.

Нету золота богаче,

Люди знают, им видней.

В-общем, так или иначе

Заработал я на Ваче 117 трудодней.

Подсчитали, отобрали

За еду, туда-сюда.

Ну, в-общем так, три тыщи дали

Под расчет. Вот это да!

Рассовал я их в карманы,

Где и рубь не ночевал,

И уехал в жарки страны,

Где кафе да рестораны,

Позабыть как бичевал.

Выпью, там такая чача,

За советчика бича.

Я на Вачу ехал плача,

А возвращаюсь хохоча.

Проводник в предверьи пьянки

Извертелся на пупе,

Тоже и официантки,

А на первом полустанке

Села женщина в купе.

Может вам она, как кляча,

Ну а мне так в самый раз.

Я на Вачу ехал плача,

А возвращаюсь веселясь.

То да се, да трали-вали,

Как узнала про рубли,

Слово по слову у Вали,

Сотни по столу шныряли,

С Валей вместе и сошли.

С нею вышла незадача,

Но я и это залечу.

Я на Вачу ехал плача,

А возвращаюсь хохочу.

Суток пять как просквозило,

Море вот оно стоит.

У меня что было сплыло,

Проводник воротит рыло

И за водкой не бежит.

Рубь последний в Сочи трачу,

Телеграмму накатал

«Шлите денег, отбатрачу,

Я их все прохохотал.»

Где вы, где вы, рассыпные?

Хоть ругайся, хоть кричи.

Снова ваш я, дорогие,

Магаданские, родные,

Незабвенные бичи!

Мимо носа носят чачу,

Мимо рота алычу.

Я на Вачу еду плачу,

Над собою хохочу.






Ноты




Я изучил все ноты от и до,

Но кто мне на вопрос ответит прямо;

Ведь начинают гаммы с ноты «до» И ею же заканчивают гаммы.

Пляшут ноты врозь и с толком,

Что «до», «ре», «ми», «фа», «соль», «ля», «си» пока

Разбросает их по полкам

Чья-то дерзкая рука.

Известно музыкальной детворе,

Я впасть в тенденциозности рискую,

Что занимает место нота «ре»

На целый такт и на 1/8.

Какую ты тональность не возьми,

Неравенством от звуков так и пышет.

Одна и та же нота, скажем «ми»

Звучит сильней чем даже нота выше.

Пляшут ноты врозь и с толком,

Что «до», «ре», «ми», «фа», «соль», «ля», «си» пока

Разбросает их по полкам

Чья-то дерзкая рука.

Выходит все у нот, как у людей,

Но парадокс имеется, да вот он:

Бывает нота «фа» звучит сильней Чем высокопоставленная нота.

Вот затесался где-нибудь «бемоль»

И в тот же миг как влез он беспардонно.

Внушавшая доверье нота «соль»

Себе же изменяет на полтона.

Пляшут ноты врозь и с толком,

Что «до», «ре», «ми», «фа», «соль», «ля», «си» пока

Разбросает их по полкам

Чья-то дерзкая рука.

Сел композитор, жажду утоляя,

И грубым знаком музыку прорезал,

И нежная, как бархат, нота «ля»

Свой голос повышает до «диеза».

И, наконец, Бетховена спроси,

Без ноты «си» нет ни игры, ни пенья.

Возносится над всеми нота «си»

И с высоты взирает положенья.

Пляшут ноты врозь и с толком,

Что «до», «ре», «ми», «фа», «соль», «ля», «си» пока

Разбросает их по полкам

Чья-то дерзкая рука.

Не стоит затевать о нотах спор,

Есть у них тузы и секретарши.

Считается, что в «си-бемоль минор»

Звучат прекрасно траурные марши.

А кроме этих подневольных нот

Еще бывают ноты — паразиты.

Кто их сыграет, кто их пропоет?

Но с нами бог, а с ними композитор.

Пляшут ноты врозь и с толком,

Что «до», «ре», «ми», «фа», «соль»,«ля», «си» пока

Разбросает их по полкам

Чья-то дерзкая рука.






Романс



Из к/ф «Опасные гастроли»


Было так, я любил и страдал,

Было так, я о ней лишь мечтал,

Я ее видел тайно во сне

Амазонкой на белом коне.

Что нам была вся мудрость старых книг,

Когда к следам ее губами мог припасть я.

Что с вами стало, королева грез моих?

Что с вами стало, мое призрачное счастье?

Наши души купались в весне,

Наши головы были в огне.

И печаль, с ней боль далеки

И, казалось, не будет тоски.

Ну, а теперь хоть саван ей готовь,

Смеюсь сквозь слезы я и плачу без причины.

Вам вечным холодом и льдом сковало кровь

От страха жить и от предчувствия кончины.

Понял я, больше песен не петь,

Понял я, больше снов не смотреть.

Дни тянулись те нитями лжи,

С нею были одни миражи.

Я жгу остатки праздничных одежд,

Я струны рву, освобождаясь от дурмана.

Мне не служить рабом у призрачных надежд,

Не поклоняться больше идолам обмана.






Игра




Помню я, однажды и в очко, и в штосс играл,

А с кем играл — не помню этой стервы!

Я ему тогда двух сук из зоны проиграл…

Зря пошел я в пику, а не в черву!…

Он сперва как следует колоду стасовал,

А потом не выдержали нервы,

Он рубли на кон кидал, а я слюну пускал

И пошел я в пику, а не в черву!…

Руки задрожали, будто кур я воровал,

Будто сел играть я в самый первый

Он сперва, для понту, мне пол-сотни проиграл,

И пошел я в пику, а не в черву!…

Ставки повышали, шло все слишком хорошо.

А потом я сделал ход неверный,

Он поставил на кон этих двух, и я пошел,

И пошел я в пику, а не в черву!…






Татуировка




Не делили мы тебя и не ласкали

А что любили, так уж это позади.

Я ношу в душе твой светлый образ, Валя,

А Алеша выколол твой образ на груди.

И в тот день, когда прощались на вокзале,

Я тебя до гроба помнить обещал,

Я сказал: — Я не забуду в жизни Валю.

— А я тем более, — мне Леша отвечал.

А теперь решим, кому из нас с ним хуже,

Кому трудней — попробуй разбери!

У него твой профиль выколот снаружи,

А у меня душа исколота внутри.

И когда мне тошно, хоть на плаху,

Пусть слова мои тебя не оскорбят,

Я прошу, чтоб Леха расстегнул рубаху,

И гляжу, гляжу часами на тебя.

Но недавно мой товарищь, друг хороший,

Он беду мою искусством поборол:

Он скопировал тебя с груди у Леши

И на грудь мою твой профиль наколол.

Знаю я, твоих друзей чернить неловко,

Но ты мне ближе и роднее от того,

Что моя, верней твоя, татуировка

Много лучше и красивей, чем его.






Серебряные струны




У меня гитара есть — расступитесь стены!

Век свободы не видать из-за злой фортуны!

Перережьте горло мне, перережьте вены,

Только не порвите серебряные струны!…

Я зароюсь в землю, сгину в одиночестве…

Эх, кто бы заступился за мой возраст юный!

Влезли ко мне в душу, рвут ее на части.

Только б не порвали серебряные струны!

Но гитару унесли, и с ней — свободу,

Упирали, я, кричал: — Сволочи, паскуды!

Вы втопчите меня в грязь, бросьте меня в воду,

Только не порвите серебряные струны!

Что же это, братцы? Не видать мне что ли

Ни денечков светлых, ни ночей безлунных?

Загубили душу мне, отобрали волю,

А теперь порвали серебряные струны!






Первый дом




В этом доме большом раньше пьянка была

Много дней, много дней

Ведь в каретном ряду первый дом от угла

Для друзей, для друзей.

За пьянками, гулянками,

За банками, полбанками,

За спорами, за ссорами, раздорами

Ты стой на том, что этот дом

Пусть ночью, днем — всегда твой дом

И здесь не смотрят на тебя с укором.

И пускай иногда недовольна жена,

Но бог с ней, но бог с ней.

Есть у нас что-то больше, чем рюмка вина

У друзей, у друзей.

За пьянками, гулянками,

За банками, полбанками,

За спорами, за ссорами, раздорами

Ты стой на том, что этот дом

Пусть ночью, днем — всегда твой дом

И здесь не смотрят на тебя с укором.






Неудачник




Сколько лет, сколько лет

Все одно и тоже.

Денег нет, женщин нет,

Да и быть не может.

Сколько лет воровал,

Сколько лет старался,

Мне б скопить капитал,

Ну а я спивался…

Ни кола, ни двора,

И ни рожи с кожей,

И друзей ни х…,

Да и быть не может.

Сколько лет воровал,

Сколько лет старался,

Мне б скопить капитал,

Ну а я спивался…

Так только водка на троих,

Только пика с червой.

Комом все блины мои,

А не только первый…






Молодой жульман




Бежит реченька да по песочечку,

Да бережочек, ох бережочек мочит…

А молодой жульман, да молодой жульман

Начальника просит:

— Начальничек да над начальниками,

Отпусти, ох отпусти меня на волю,

Там соскучилась, а может быть, ссучилась

На свободе доля!..

— Отпустил бы тебя на волю я,

Но воровать, ох-ох, воровать ты будешь.

Пойди напейся ты воды холодненькой,

Про любовь забудешь.

Да, пил я воду, да пил холодную,

Да пил, не напивался…

А полюбил на свободе да комсомолочку,

С нею наслаждался!…

Ой, гроб несут да и коня ведут.

Но никто слезы не пронит,

А молодая, ох молодая комсомолочка

Жульмана хоронит…

Бежит реченька да по песочечку,

Да бережок, ох бережок мочит,

А молодая, ох молодая комсомолочка

Ножки в речке мочит…

Бежит реченька да по песочечку,

А комсомолке, а комсомолочке — крышка…

А молодой жульман, ох молодой жульман

Заработал вышку!…






Майданщик




Шмырит урка в ширме у майданщика,

Вродит фрайер в тишине ночной,

Он вынул бумбера, осмотрел баранчика,

Зыкнул на блатном: — Гой, штемн, лягавый, стой!

Но штым и не вздрогнул и не растерялся,

И в рукаве своем машинку он нажал,

А к носу урки он поднес баранчика,

Урка пошатнулся, как заскерзанный упал.

Со всех сторон сбежалися лягушки,

Урка загибался там в пыли.

А менты взяли фрайера на мушку,

Бумбера уштопали, на дачу повели.

Я дать совет хочу всем уркаганам,

Всем в законе фрайерам блатным:

Кончай урканить и бегать по майданам,

А не то тебе ведь, падло, прийдется нюхать дым!






В 12 часов




Да, в 12 часов людям хочется спать

И артистки идут на работу.

Лучше не украду, на бега не пойду,

Мне им сон нарушать неохота.

Говорил мне друг Мишка:

- У нее ведь сберкнижка!

Врете вы! Быть не может! Чтоб артист был богат!

— Но у ней подполковник,

Он, ей-ей, ей любовник!…

Этим козырем Мишка

Убедил меня, гад!

Хоть в 12 часов людям хочется спать,

Не поспят одну ночку, чего там!

Мы им скажем: — Молчать!

Просим нам не мешать!

Очень вас обижать неохота…

Говорил же ребятам,

Что она небогата,

Бриллианты-подделка,

Подполковник сбежал…

И к тому же артистке

Лет примерно под триста,

Не прощу себе в жизни,

Что ей спать помешал!

Ведь в 12 часов людям хочется спать,

Им наутро вставать на работу.

Ни за что не пойду, не хочу им мешать,

Мне их сон нарушать неохота.






Монте-Карло




Передо мной любой факир, ну просто карлик!

Я их держу за просто мелких фраеров!

Возьмите мне один билет до Монте-Карло,

Я потревожу ихних шулеров.

Не соблазнят меня ни ихние красотки,

А на рулетку только б мне взглянуть,

Их банкометы мне вылижут подметки,

А я на поезд и в обратный путь!

Я привезу с собою массу впечатлений,

Попью коктейли, послушаю джаз-банд…

Я привезу с собою кучу ихних денег

И всю валюту сдам в советский банк!…

Играть я буду и на красный и на черный,

Я в Монте-Карло облажу все углы…

Останутся у них в домах игровых

Одни хваленые зеленые столы!

Я говорю про все про это без ухарства.

Шутить мне некогда: мне вышка на носу!

Но пользу нашему родному государству

Наверняка я этим принесу!






Пыльный город




Так оно и есть

Словно встарь, словно встарь:

Если шел в разрез

На фонарь, на фонарь,

А если воровал

Значит сел, значит сел,

А если много знал

Под расстрел, под расстрел.

Думал я, наконец, не увижу я скоро

Лагерей, лагерей.

Но попал в этот пыльный, расплывчатый

Без людей, без людей.

Бродят толпы людей на людей не похожих

Равнодушных, слепых.

Я заглядывал в черные лица прохожих,

Ни своих, ни чужих.

Но так оно и есть

Словно встарь, словно встарь:

Если шел в разрез

На фонарь, на фонарь,

А если воровал

Значит сел, значит сел,

А если много знал

Под расстрел, под расстрел.

Так зачем проклинал свою горькую долю

Видно зря, видно зря!

Так зачем я так долго стремился на волю

В лагерях, в лагерях!

Бродят толпы людей на людей не похожих

Равнодушных, слепых.

Я заглядывал в черные лица прохожих,

Ни своих, ни чужих.






Направо-налево




Я женщин не бил до семнадцати лет,

В семнадцать ударил впервые.

Теперь на меня просто удержу нет:

Направо — налево

Я им раздаю чаевые!

Но как же случилось, что интеллигент

Противник насилия в быте,

Так в жизни упал я, и в этот момент

Ну если хотите,

Себя оскорбил мордобитьем.

А было все так. Я ей не изменил

За три дня ни разу, признаться…

Да что говорить? Я духи ей купил

Французские, братцы,

За тридцать четыре семнадцать.

Но был у нее продавец из тэжэ

Его звали Голубев Слава.

Он эти духи подарил ей уже!

Налево — направо

Моя улыбалась шалава!…

Я был молодой и я вспыльчивый был,

Претензии высказал кратко:

Сказал ей, что Славку вчера удавил,

Сегодня ж, касатка,

Тебя удавлю для порядка.

Я с дрожью в руках подошел к ней впритык,

Зубами стуча Марсельезу,

К гортани присох непослушный язык…

И справа, и слева

Я ей основательно врезал!

С тех пор все шалавы боятся меня

И это мне больно, ей-богу!

Поэтому я, не проходит и дня,

Бью больно и долго!

Но всех не побьешь, — их ведь много…






Разные интеллекты




Ну о чем с тобой говорить?

Все равно ты порешь ахинею,

Лучше я пойду к ребятам пить

У ребят есть мысли поважнее.

У ребят серьезный разговор,

Например, о том, кто пьет сильнее,

У ребят широкий кругозор

От ларька до нашей бакалеи.

Разговор у нас и прям и груб,

Две проблемы мы решаем глоткой:

Где достать недостающий рупь

И кому потом бежать за водкой.

Ты даешь мне утром хлебный квас…

Ну что тебе придумать в оправданье?

Интеллекты разные у нас

Повышай свое образованье!






Банька по-черному




Копи! Ладно, мысли свои вздорные топи.

Копи, только баньку мне по-черному топи!

Вопи, — все равно меня утопишь, но вопи.

Топи, только баньку мне, как хочешь, но топи!

Эх, сегодня я отмоюсь, эх, освоюсь!

Но сомневаюсь, что отмоюсь!…

Не спи! Где рубаху мне по-пояс добыла?

Топи! Ох, сегодня я отмоюсь до бела!

Кропи, в бане стены закопченые кропи.

Топи, слышишь? Баньку мне по-черному топи!

Эх, сегодня я отмаюсь, эх, освоюсь! Но сомневаюсь, что отмоюсь!…

Кричи: загнан в угол зельем, словно гончей лось.

Молчи, — у меня уже похмелье кончилось!

Купи! Хоть кого-то из охранников купи.

Топи, эту баньку ты мне ранненько топи!

Эх, отмоюсь я сегодня, эх, освоюсь!

Но сомневаюсь, что отмоюсь!…

Терпи! — Ты ж сама по дури продала меня!

Топи, чтоб я чист был, как щенок, к исходу дня.

Вопи, — все равно меня утопишь, но вопи…

Топи, только баньку мне как хочешь, но топи!

Эх, сегодня я отмаюсь, эх, освоюсь!

Но сомневаюсь, что отмоюсь!…






Песня певца у микрофона




Я весь в свету, доступен всем глазам.

Я приступил к привычной процедуре:

Я к микрофону встал, как к образам,

Нет-нет, сегодня — точно к амбразуре.

И микрофону я не по нутру

Да, голос мой любому опостылет.

Уверен, если где-то я совру,

Он ложь мою безжалостно усилит.

Бьют лучи от рампы мне под ребра,

Светят фонари в лицо недобро,

И слепят с боков прожектора,

И жара, жара.

Он, бестия, потоньше острия.

Слух безотказен, слышит фальшь до йоты.

Ему плевать, что не в ударе я,

Но пусть, я честно выпеваю ноты.

Сегодня я особенно хриплю,

Но изменить тональность не рискую.

Ведь если я душою покривлю,

Он ни за что не выправит кривую.

На шее гибкой этот микрофон

Своей змеиной головою вертит.

Лишь только замолчу, ужалит он.

Я должен петь до одури, до смерти.

Не шевелись, не двигайся, не смей.

Я видел жало. Ты змея, я знаю.

А я сегодня — заклинатель змей,

С не пою, я кобру заклинаю.

Прожорлив он, и с жадностью птенца

Он изо рта выхватывает звуки.

Он в лоб мне влепит девять грамм свинца.

Рук не поднять — гитара вяжет руки.

Опять не будет этому конца.

Что есть мой микрофон? Кто мне ответит?

Теперь он — как лампада у лица,

Но я не свят, и микрофон не светит.

Мелодии мои попроще гамм,

Но лишь сбиваюсь с искреннего тона,

Мне сразу больно хлещет по щекам

Недвижимая тень от микрофона.

Я освещен, доступен всем глазам.

Чего мне ждать: затишья или бури?

Я к микрофону встал, как к образам.

Нет-нет, сегодня точно — к амбразуре.






* * *




Я полмира почти через злые бои

Прошагал и прополз с батальоном,

И обратно меня за заслуги мои

С санитарным везли эшелоном.

Подвезли — вот родимый порог

На полуторке к самому дому.

Я стоял и немел, а над крышей дымок

Поднимался не так — по-другому.

Окна словно боялись в глаза мне взглянуть.

И хозяйка не рада солдату

Не припала в слезах на могучую грудь,

А руками всплеснула — и в хату.

И залаяли псы на цепях.

Я шагнул в полутемные сени,

За чужое за что-то запнулся в сенях,

Дверь рванул — подкосились колени.

Там сидел за столом на месте моем

Неприветливый новый хозяин.

И фуфайка на нем, и хозяйка при нем,

Потому я и псами облаян.

Это значит, пока под огнем

Я спешил, ни минуты не весел,

Он все вещи в дому переставил моем

И по-своему все перевесил.

Мы ходили под богом — под богом войны,

Артиллерия нас накрывала.

Но смертельная рана зашла со спины

И изменою в сердце застряла.

Я себя в пояснице согнул,

Силу воли позвал на подмогу:

«Извините, товарищи, что завернул

По ошибке к чужому порогу.

Дескать, мир, да любовь вам, да хлеба на стол,

Чтоб согласье по дому ходило».

Ну, а он даже ухом в ответ не повел:

Вроде так и положено было.

Зашатался некрашеный пол.

Я не хлопнул дверьми, как когда-то.

Только окна раскрылись, когда я ушел,

И взглянули мне вслед виновато…






Белый вальс




Какой был бал! Накал движенья, звука, нервов,

Сердца стучали на три счета вместо двух.

К тому же дамы приглашали кавалеров

На белый вальс, традиционный, и захватывало дух.

Ты сам, хотя танцуешь с горем пополам,

Давно решился пригласить ее одну…

Но вечно надо отлучаться по делам,

Спешить на помощь, собираться на войну.

И вот все ближе, все реальней становясь,

Она, к которой подойти намеревался,

Идет сама, чтоб пригласить тебя на вальс,

И кровь в висках твоих стучится в ритме вальса.

Ты внешне спокоен

Средь шумного бала,

Но тень за тобою

Тебя выдавала

Металась, ломалась, дрожала она

В зыбком свете свечей.

И, бережно держа

И бешено кружа,

Ты мог бы провести ее по лезвию ножа.

Не стой же ты руки сложа,

Сам не свой и ничей.

Был белый вальс, конец сомненьям маловеров

И завершенье юных снов, забав, утех.

Сегодня дамы приглашают кавалеров

Не потому, что мало храбрости у тех.

Возведены на время бала в званья дам,

И кружит головы нам вальс, как в старину.

Но вечно надо отлучаться по делам,

Спешить на помощь, собираться на войну.

Белее снега белый вальс, кружись, кружись,

Чтоб снегопад подольше не прервался.

Она пришла, чтоб пригласить тебя на жизнь,

И ты был бел, белее стен, белее вальса.

Где б ни был бал — в лицее, в доме офицеров,

В дворцовой зале, в школе — как тебе везло!

В России дамы приглашают кавалеров

Во все века на белый вальс, и было все белым-бело.

Потупя взоры, не смотря по сторонам,

Через отчаянье, молчанье, тишину

Спешили женщины прийти на помощь нам.

Их бальный зал — величиной во всю страну.

Куда б ни бросило тебя, где б ни исчез,

Припомни вальс, как был ты бел — и улыбнешься.

Век будут ждать тебя — и с моря и с небес

И пригласят на белый вальс, когда вернешься.

Ты внешне спокоен

Средь шумного бала,

Но тень за тобою

Тебя выдавала

Металась, ломалась, дрожала она

В зыбком свете свечей.

И, бережно держа

И бешено кружа,

Ты мог бы провести ее по лезвию ножа.

Не стой же ты руки сложа,

Сам не свой и ничей.






Песня о конце войны




Сбивают из досок столы во дворе,

Пока не накрыли — стучат в домино.

Дни в мае длиннее ночей в декабре,

Но тянется время — и все решено.

Вот уже довоенные лампы горят вполнакала

И из окон на пленных глазела Москва свысока…

А где-то солдат еще в сердце осколком толкало,

А где-то разведчикам надо добыть «языка».

Вот уже обновляют знамена. И строят в колонны.

И булыжник на площади чист, как паркет на полу.

А все же на запад идут и идут эшелоны.

И над похоронкой заходятся бабы в тылу.

Не выпито всласть родниковой воды,

Не куплено впрок обручальных колец

Все смыло потоком народной беды,

Которой приходит конец наконец.

Вот со стекол содрали кресты из полосок бумаги.

Вот и шторы — долой! Затемненье уже ни к чему.

А где-нибудь спирт раздают перед боем из фляги,

Он все выгоняет — и холод, и страх, и чуму.

Вот от копоти свечек уже очищают иконы.

И душа и уста — и молитву творят, и стихи.

Но с красным крестом все идут и идут эшелоны,

Хотя и потери по сводкам не так велики.

Уже зацветают повсюду сады.

И землю прогрело и воду во рвах.

И скоро награда за ратны труды

Подушка из свежей травы в головах.

Уже не маячат над городом аэростаты.

Замолкли сирены, готовясь победу трубить.

А ротные все-таки выйти успеют в комбаты,

Которых пока еще запросто могут убить.

Вот уже зазвучали трофейные аккордеоны,

Вот и клятвы слышны жить в согласье, любви, без долгов,

А все же на запад идут и идут эшелоны,

А нам показалось, совсем не осталось врагов.






Благословен великий океан




Заказана погода нам удачею самой,

Довольно футов нам под киль обещано,

И небо поделилось с океаном синевой,

Две синевы у горизонта скрещено.

Не правда ли, морской, хмельной, невиданный простор

Сродни горам в безумстве, буйстве, кротости.

Седые гривы волн чисты, как снег на пиках гор,

И впадины меж ними — словно пропасти.

Служение стихиям не терпит суеты.

К двум полюсам ведет меридиан.

Благословенны вечные хребты,

Благословен великий океан.

Нам сам великий случай — брат, везение — сестра.

Хотя на всякий случай мы встревожены.

На суше пожелали нам «Ни пуха, ни пера»,

Созвездья к нам прекрасно расположены.

Мы все — впередсмотрящие, все начали с азов,

И, если у кого-то невезение,

Меняем курс, идем на «Сос», как там в горах — на зов

На помощь, прерывая восхождение.

Служение стихиям не терпит суеты.

К двум полюсам ведет меридиан.

Благословенны вечные хребты,

Благословен великий океан.

Потери подсчитаем мы, когда пройдет гроза,

Не сединой, а солью убеленные,

Скупая океанская огромная слеза

Умоет наши лица просветленные.

Взята вершина, клотики вонзились в небеса.

С небес на землю — только на мгновение.

Едва закончив рейс, мы поднимаем паруса

И снова начинаем восхождение.

Служение стихиям не терпит суеты.

К двум полюсам ведет меридиан.

Благословенны вечные хребты,

Благословен великий океан!






* * *




Мы говорим не «штормы», а «шторма»

Слова выходят коротки и смачны.

«Ветра» — не «ветры» — сводят нас с ума,

Из палуб выкорчевывая мачты.

Мы на приметы наложили вето,

Мы чтим чутье компасов и носов.

Упругие, тугие мышцы ветра

Натягивают кожу парусов.

На чаше звездных, подлинных весов

Седой нептун судьбу решает нашу,

И стая псов, голодных «Гончих псов»,

Надсадно воя, гонит нас на «Чашу».

Мы — призрак легендарного корвета,

Качаемся в созвездии «Весов».

И словно заострились струи ветра

И вспарывают кожу парусов.

По курсу — тень другого корабля.

Он шел и в штормы, хода не снижая.

Глядите: вон болтается петля

На рее, по повешенным скучая.

С ним провиденье поступило круто:

Лишь вечный штиль — и прерван ход часов.

Попутный ветер словно бес попутал

Он больше не находит парусов.

Нам кажется, мы слышим чей-то зов

Таинственные четкие сигналы…

Не жажда славы, гонок и призов

Бросает нас на гребни и на скалы.

Изведать то, чего не ведал сроду,

Глазами, ртом и кожей пить простор…

Кто в океане видит только воду,

Тот на земле не замечает гор.

Пой, ураган, нам злые песни в уши,

Под череп проникай и в мысли лезь,

Лей звездный дождь, вселяя в наши души

Землей и морем вечную болезнь.






* * *




Упрямо я стремлюсь ко дну,

Дыханье рвется, давит уши.

Зачем иду на глубину?

Чем плохо было мне на суше?

Там на земле — и стол, и дом.

Там — я и пел, и надрывался…

И плавал все же, хоть с трудом,

Но на поверхности держался.

Земные страсти под луной

В обыденной линяют жиже,

А я вплываю в мир иной,

Тем невозвратнее, чем ниже.

Дышу я непривычно ртом.

Среда бурлит — плевать на среду!

Я погружаюсь, и притом

Быстрее — в пику Архимеду.

Я потерял ориентир,

Но вспомнил сказки, сны и мифы…

Я открываю новый мир,

Пройдя коралловые рифы.

Коралловые города…

В них многорыбно, но не шумно

Нема подводная среда,

И многоцветна, и разумна.

Где та чудовищная мгла,

Которой матери стращают?

Светло, хотя ни факела,

Ни солнце мглу не освещают.

Все гениальное и не

Допонятое — всплеск и шалость.

Спаслось и скрылось в глубине

Все, что гналось и запрещалось.

Дай бог, я все же дотяну,

Не дам им долго залежаться.

И я вгребаюсь в глубину,

Мне все труднее погружаться.

Под черепом — могильный звон,

Давленье мне хребет ломает,

Вода выталкивает вон,

И — глубина не принимает.

Я снял с острогой карабин,

Но камень взял (не обессудьте),

Чтобы добраться до глубин,

До тех пластов — до самой сути.

Я бросил нож — не нужен он.

Там нет врагов, там все мы — люди.

Там каждый, кто вооружен,

Нелеп и глуп, как вошь на блюде.

Сравнюсь с тобой, подводный гриб,

Забудем и чины, и ранги.

Мы снова превратились в рыб,

И наши жабры — акваланги.

Нептун — ныряльщик с бородой,

Ответь и облегчи мне душу:

— Зачем простились мы с тобой,

Предпочитая влаге сушу?

Меня сомненья — черт возьми!

Давно буравами сверлили:

Зачем мы сделались людьми?

Зачем потом заговорили?

Зачем, живя на четырех,

Мы встали, распрямили спины?

Затем — и это видит бог

Чтоб взять каменья и дубины.

Мы умудрились много знать,

Повсюду мест наделать лобных,

И предавать, и распинать,

И брать на крюк себе подобных.

И я намеренно тону,

Ору: — спасите наши души!

И если я не дотяну,

Друзья мои, бегите с суши!

Назад, не к горю, не к беде,

Назад и вглубь, но не ко гробу,

Назад — к прибежищу, к воде!

Назад — в извечную утробу!

Похлопал по плечу трепанг,

Признав во мне свою породу.

И я выплевываю шланг

И в легкие пускаю воду!..

Сомкните стройные ряды,

Покрепче закупорьте уши.

Ушел один — в том нет беды,

Но я приду по ваши души!






* * *




Неправда, над нами не бездна, не мрак

Каталог наград и возмездий.

Любуемся мы на ночной зодиак,

На вечное танго созвездий.

Глядим, запрокинули головы вверх,

В безмолвие, тайну и вечность.

Там трассы судеб и мгновенный наш век

Отмечены в виде невидимых вех,

Что могут хранить и беречь нас.

Горячий нектар в холода февралей,

Как сладкий елей вместо грога:

Льет звездную воду чудак «Водолей»

В бездонную пасть «Козерога».

Вселенский поток и извилист, и крут,

Окрашен то ртутью, то кровью.

Но, вырвавшись с мартовской мглою из пут,

Могучие «Рыбы» на нерест плывут

По млечным протокам к верховью.

Декабрьский «Стрелец» отстрелялся вконец,

Он мается, копья ломая.

И может без страха резвиться «Телец»

На светлых урочищах мая.

Из августа изголодавшийся «Лев»

Глядит на «Овена» в апреле.

В июнь к «Близнецам» свои руки воздев,

Нежнейшие девы созвездия «Дев»

«Весы» превратили в качели.

Лучи световые пробились сквозь мрак,

Как нить Ариадны, конкретны,

Но и «Скорпион», и таинственный «Рак»

От нас далеки и безвредны.

На свой зодиак человек не роптал,

Да звездам страшна ли опала?!

Он эти созвездия с неба достал,

Оправил он их в драгоценный металл,

И тайна доступною стала.






Плач




Отчего не бросилась, Марьюшка, в реку ты,

Отчего ж не замолкла навсегда ты?

Как забрали милого в рекруты, в рекруты,

Как ушел твой суженый во солдаты.

Я слезами горькими горницу вымою

И на годы долгие дверь закрою.

Наклонюсь над озером ивою, ивою,

Высмотрю, как в зеркале, — что с тобою.

Травушка-муравушка сочная, мятная

Без тебя ломается, ветры дуют.

Долюшка солдатская ратная, ратная,

Что, как пули грудь твою не минуют?

Тропочку глубокую протопчу по полю,

И венок свой свадебный впрок совью,

Дивну косу девичью — до полу, до полу

Сберегу для милого с проседью,

Вот возьмут кольцо мое с белого блюдица,

Хоровод завертится, — грустно в нем.

Пусть мое гадание сбудется, сбудется,

Пусть вернется суженый вешним днем.

Пой как прежде весело, идучи к дому, ты,

Тихим словом ласковым утешай.

А житье невестино — омуты, омуты…

Поджидает Марьюшка, поспешай.






Клич глашатаев




Если кровь у кого горяча

Саблей бей, пикой лихо коли.

Царь дарует вам шубу с плеча

Из естественной выхухоли.

Сей указ без обману-коварства,

За печатью по форме точь-в-точь:

В бой за восемь шестнадцатых царства

И за целую царскую дочь.

Да, за целую царскую дочь!






Свадебная




Ты, звонарь-пономарь, не кимарь!

Звонкий колокол раскочегаривай.

Ты очнись, встрепенись, гармонист,

Переливами щедро одаривай.

Мы беду на век спровадили,

В грудь ей вбили кол осиновый.

Перебор сегодня свадебный,

Звон над городом малиновый.

Эй, гармошечка, дразни, дразни,

Не спеши, подманивай.

Главный колокол, звони, звони,

Маленький подзванивай.






* * *




Как по Волге-Матушке,

по реке-кормилице

Все суда с товарами,

струги да ладьи,

И не надорвалася,

и не притомилася

Ноша не тяжелая,

корабли свои.

Вниз по волге плавая,

прохожу пороги я

И гляжу на правые

берега пологие.

Там камыш шевелится,

поперек ломается,

Справа берег стелется,

слева поднимается.

Волга песни слышала

хлеще, чем «Дубинушка»,

В ней вода исхлестана

пулями врагов.

И плыла по матушке

наша кровь-кровинушка,

Стыла бурой пеною

возле берегов.

Долго в воды пресные

лились слезы строгие.

Берега отвесные

берега пологие

Плакали, измызганы

острыми подковами,

Но теперь зализаны

эти раны волнами.

Что-то с вами сделалось,

берега старинные,

Там, где стены древние,

на холмах кремли,

Словно пробудилися

молодцы былинные

И, числом несметные,

встали из земли.

Лапами грабастая,

корабли стараются,

Тянут баржи с Каспия,

тянут-надрываются,

Тянут, не оглянутся,

и на версты многие

За крутыми тянутся

берега пологие.






Пожары




Пожары над страной

Все выше, жарче, веселей.

Их отблески плясали в два притопа, три прихлопа,

Но вот судьба и время

Пересели на коней,

А там в галоп, под пули в лоб

И мир ударило в озноб

От этого галопа.

Шальные пули злы,

Глупы и бестолковы,

А мы летели вскачь

Они за нами влет.

Расковывались кони,

И горячие подковы

Летели в пыль на счастье тем,

Кто их потом найдет.

Увертливы поводья, словно угри,

И спутаны и волосы и мысли на бегу,

А ветер дул и расправлял нам кудри,

И распрямлял извилины в мозгу.

Ни бегство от огня,

Ни страх погони — ни при чем,

А время подскакало, и Фортуна улыбнулась.

И сабли седоков

Скрестились с солнечным лучом.

Седок — поэт,

А конь — Пегас,

Пожар померк, потом погас,

А скачка разгоралась.

Еще не видел свет подобного аллюра!

Копыта били дробь.

Трезвонила капель.

Помешанная на крови, слепая пуля-дура

Прозрела, Поумнела вдруг

И чаще била в цель.

И кто кого — азартней перепляса,

И кто скорее — в этой скачке опоздавших нет,

А ветер дул, с костей сдувая мясо

И радуя прохладою скелет.

Удача впереди,

И исцеление больным

Впервые скачет время напрямую, не по кругу.

Обещанное — завтра

Будет горьким и хмельным…

Светло скакать

Врага видать,

И друга тоже…

Благодать!

Судьба летит по кругу!

Доверчивую смерть вкруг пальца обернули.

Замешкалась она, забыв махнуть косой.

Уже не догоняли нас и отставали пули.

Удастся ли умыться нам не кровью, а росой?

Пел ветер все печальнее и глуше,

Навылет время ранено,

Досталось и судьбе.

Ветра и кони

И тела и души

Убитых Выносили на себе.






Баллада о бане




Благодать или благословенье

Ниспошли на подручных твоих!

Дай им бог совершить омовенье,

Окунаясь в святая святых!

Исцеленьем от язв и уродства

Будет душ из живительных вод.

Это слово — возврат первородства,

Или нет — осушенье болот.

Все пороки, грехи и печали,

Равнодушье, согласье и спор

Пар, который вот только наддали,

Вышибает, как пулей, из пор.

Все, что мучит тебя, испарится

И поднимется вверх, к небесам.

Ты ж, очистившись, должен спуститься

Пар с грехами расправится сам.

Не стремись прежде времени к душу,

Не ровняй с очищеньем мытье.

Загоняй поколенья в парную!

И крещенье принять убеди!

Лей на нас свою воду святую

И от варварства освободи!






Песенка полотера




Не берись, коль не умеешь,

Не умеючи — не трожь.

Не подмажешь- не поедешь,

А подмажешь — упадешь.

Эх, недаром говорится,

Дело мастера боится,

И боится дело это

Ваню — мастера паркета.

Посередке всей эпохи

Ты на щетках попляши.

С женским полом шутки плохи,

А с натертым — хороши.

Говорят, не нужно скоро

Будет званье полотера.

В наше время это мненье

Роковое заблужденье.

Даже в этой пятилетке

На полу играют детки,

Проливают детки слезы

От какой-нибудь занозы.

Пусть елозят наши дети,

Пусть играются в юлу

На натертом на паркете

На надраенном полу.






* * *




Так дымно, что в зеркале нет отраженья,

И даже напротив не видно лица,

И пары успели устать от круженья,

И все-таки я допою до конца.

Все нужные ноты давно сыграли.

Сгорело, погасло вино в бокале.

Минутный порыв говорить пропал.

И лучше мне молча допить бокал…

Полгода не балует солнцем погода,

И души застыли под коркою льда,

И, видно, напрасно я жду ледохода,

И память не может согреть в холода.

Все нужные ноты давно сыграли.

Сгорело, погасло вино в бокале.

Минутный порыв говорить пропал.

И лучше мне молча допить бокал…

В оркестре играют устало, сбиваясь,

Смыкается круг — не прорвать мне кольца.

Спокойно! Я должен уйти улыбаясь,

Но все-таки я допою до конца.

Все нужные ноты давно сыграли.

Сгорело, погасло вино в бокале.

Тусклей, равнодушней оскал зеркал…

И лучше мне молча допить бокал…

А может, мне лучше разбить бокал…






* * *




Не впадай ни в тоску, ни в азарт ты,

Даже в самой невинной игре

Не давай заглянуть в свои карты

И до срока не сбрось козырей.

Отключи посторонние звуки

И следи, чтоб не прятал глаза,

Чтоб держал он на скатерти руки

И не смог передернуть туза.

Никогда не тянись за деньгами,

Если ж ты, проигравши, поник

Как у Пушкина в «Пиковой даме»,

Ты останешься с дамою пик.

Если ж ты у судьбы не в любимцах,

Сбрось очки и закончи на том.

Крикни: — Карты на стол! Проходимцы!

И уйди с отрешенным лицом.






* * *




Зарыты в нашу память на века

И даты, и события, и лица,

А память, как колодец, глубока,

Попробуй заглянуть — наверняка

Лицо — и то — неясно отразится.

Разглядеть, что истинно, что ложно,

Может только беспристрастный суд.

Осторожно с прошлым, осторожно,

Не разбейте глиняный сосуд.

Одни его лениво ворошат,

Другие неохотно вспоминают,

А третьи даже помнить не хотят,

И прошлое лежит, как старый клад,

Который никогда не раскопают.

И поток годов унес с границы

Стрелки — указатели пути,

Очень просто в прошлом заблудиться

И назад дороги не найти.

С налета не вини — повремени!

Есть у людей на все свои причины.

Не скрыть, а позабыть хотят они:

Ведь в толще лет еще лежат в тени

Забытые, заржавленные мины.

В минном поле прошлого копаться

Лучше без ошибок, потому

Что на минном поле ошибаться

Просто абсолютно ни к чему.

Один толчок — и стрелки побегут,

А нервы у людей не из каната,

И будет взрыв, и перетрется жгут…

Ах, если люди вовремя найдут

И извлекут до взрыва детонатор!

Спит земля спокойно под цветами,

Но когда находят мины в ней,

Их берут умелыми руками

И взрывают дальше от людей.






Дальний рейс




Мы без этих колес, словно птицы без крыл.

Пуще зелья нас приворожила

Пара сот лошадиных сил

И, наверно, нечистая сила.

Говорят, все конечные пункты земли

Нам маячат большими деньгами.

Километры длиною в рубли,

Говорят, остаются за нами.

Хлестнет по душам

Нам конечный пункт.

Моторы глушим

И плашмя на грунт.

Пусть говорят — мы за рулем

За длинным гонимся рублем,

Да, это тоже, но суть не в том.

Нам то тракты прямые, то петли шоссе.

Эх, еще бы чуток шоферов нам!

Не надеюсь, что выдержат все

Не сойдут на участке неровном.

Но я скатом клянусь — тех, кого мы возьмем

На два рейса на нашу галеру,

Живо в божеский вид приведем

И, понятно, в шоферскую веру.

И нам, трехосным,

Тяжелым на подъем

И в переносном

Смысле и в прямом,

Обычно надо позарез,

И вечно времени в обрез!

Оно понятно — далекий рейс.

В дальнем рейсе сиденье — то стол, то лежак,

А напарник считается братом.

Просыпаемся на виражах,

На том свете почти, правым скатом.

На колесах наш дом, стол и кров за рулем

Это надо учитывать в сметах.

Мы друг с другом расчеты ведем

Общим сном в придорожных кюветах.

Земля нам пухом,

Когда на ней лежим,

Полдня под брюхом,

Что-то ворожим.

Мы не шагаем по росе

Все наши оси, тонны все

В дугу сгибают мокрое шоссе.

Обгоняет нас вся мелкота, и слегка

Нам обгоны, конечно, обидны.

Но мы смотрим на них свысока,

А иначе нельзя из кабины.

Чехарда дней, ночей, то лучей, то теней…

Но в ночные часы перехода

Перед нами стоит без сигнальных огней

Шоферская лихая свобода.

Сиди и грейся

Болтает, как в седле,

Без дальних рейсов

Нет жизни на земле.

Кто на себе поставил крест,

Кто сел за руль, как под арест,

Тот не способен на дальний рейс.






Холода




Холода, холода…

От насиженных мест

Нас другие зовут города,

Будь то Минск, будь то Брест…

Холода, холода…

Неспроста, неспроста

От родных тополей

Нас суровые манят места,

Будто там веселей.

Неспроста, неспроста…

Как нас дома ни грей

Не хватает всегда

Новых встреч нам и новых друзей,

Будто с нами беда,

Будто с ними теплей.

Как бы ни было нам

Хорошо иногда,

Возвращаемся мы по домам.

Где же наша звезда?

Может, здесь…

Может, там…






* * *




Кто старше нас на четверть века, тот

Уже увидел близости и дали.

Им повезло — и кровь, и дым, и пот

Они понюхали, хлебнули, повидали.

И ехали в теплушках, не в тепле,

На стройки, на фронты и на рабфаки.

Они ходили в люди по земле

И в штыковые жесткие атаки.

Но время эшелонное прошло

В плацкартах едем, травим анекдоты.

Мы не ходили — шашки наголо,

В отчаяньи не падали на доты.

И все-таки традиция живет,

Взяты не все вершины и преграды.

Не потому ли летом каждый год

Идем в студенческие наши стройотряды.

Песок в глазах, в одежде и в зубах

Мы против ветра держим путь на тракте,

На дивногорских каменных столбах

Хребты себе ломаем и характер.

Мы гнемся в три погибели, ну что ж,

Такой уж ветер. Только, друг, ты знаешь

Зато ничем нас после не согнешь,

Зато нас на равнине не сломаешь.






* * *




День-деньской я с тобой, за тобой,

Будто только одна забота,

Будто выследил главное что-то

То, что снимет тоску как рукой.

Это глупо — ведь кто я такой?

Ждать меня — никакого резона,

Тебе нужен другой и покой,

А со мной — неспокойно, бессонно.

Сколько лет ходу нет — в чем секрет?!

Может, я невезучий? Не знаю!

Как бродяга, гуляю по маю,

И прохода мне нет от примет.

Может быть, наложили запрет?

Я на каждом шагу спотыкаюсь:

Видно, сколько шагов — столько бед.

Вот узнаю, в чем дело, — покаюсь.






* * *




Запомню, запомню, запомню тот вечер,

И встречу с любимой, и праздничный стол.

Сегодня я сам самый главный диспетчер,

И стрелки сегодня я сам перевел.

И пусть отправляю я поезд в пустыню,

Где только барханы в горячих лучах,

Мои поезда не вернутся пустыми,

Пока мой оазис совсем не зачах.

И вновь отправляю я поезд по миру.

Я рук не ломаю, навзрыд не кричу.

И мне не навяжут чужих пассажиров

Сажаю в свой поезд кого захочу.






В душе моей




Мне каждый вечер зажигает свечи

И образ твой окутывает дым…

Но не хочу я знать, что время лечит,

Что все проходит вместе с ним.

Теперь я не избавлюсь от покоя,

Ведь все, что было на душе на год вперед,

Не ведая, взяла она с собою

Сначала в порт, потом — на пароход…

Душа моя — пустынная пустыня.

Так что ж стоите над пустой моей душой?

Обрывки песен там и паутина

Все остальное увезла с собой.

Теперь в душе все цели без дороги,

Поройтесь в ней — и вы найдете лишь

Две полуфразы, полудиалоги,

Все остальное — Франция, Париж.

Мне каждый вечер зажигает свечи

И образ твой окутывает дым…

Но не хочу я знать, что время лечит

Оно не исцеляет, а калечит,

Ведь все проходит вместе с ним.






* * *




Люблю тебя сейчас

Не тайно — напоказ.

Не «после» и не «до», в лучах твоих сгораю.

Навзрыд или смеясь,

Но я люблю сейчас,

А в прошлом — не хочу, а в будущем — не знаю.

В прошедшем «я любил»

Печальнее могил.

Все нежное во мне бескрылит и стреножит,

Хотя поэт поэтов говорил:

— Я вас любил, любовь еще, быть может…

Так говорят о брошенном, отцветшем

И в этом жалость есть и снисходительность,

Как к свергнутому с трона королю.

Есть в этом сожаленье об ушедшем,

Стремленье, где утеряна стремительность,

И как бы недоверье к «я люблю».

Люблю тебя теперь Без обещаний: «Верь!»

Мой век стоит сейчас — я век не перережу!

Во время — в продолжении «теперь»

Я прошлым не дышу и будущим не грежу.

Приду и вброд и вплавь

К тебе — хоть обезглавь!

С цепями на ногах и с гирями по пуду.

Ты только по ошибке не заставь,

Чтоб после «я люблю» добавил я и «буду».

Есть в этом «буду» горечь, как ни странно,

Подделанная подпись, червоточина

И лаз для отступления в запас,

Бесцветный яд на самом дне стакана

И, словно настоящему пощечина,

Сомненье в том, что я люблю сейчас.

Смотрю французский сон

С обилием времен,

Где в будущем — не так и в прошлом — по-другому.

К позорному столбу я пригвожден,

К барьеру вызван я языковому.

Ах, — разность в языках!

Не положенье — крах!

Но выход мы вдвоем поищем и обрящем.

Люблю тебя и в сложных временах

И в будущем и в прошлом настоящем!






* * *




Водой наполненные горсти

Ко рту спешили поднести

Впрок пили воду черногорцы

И жили впрок — до тридцати.

А умирать почетно было

От пуль и матовых клинков

И уносить с собой в могилу

Двух-трех врагов, двух-трех врагов.

Пока курок в ружье не стерся,

Стреляли с седел и с колен.

И в плен не брали черногорца

Он просто не сдавался в плен.

А им прожить хотелось до ста,

До жизни жадным, — век с лихвой,

В краю, где гор и неба вдосталь.

И моря — тоже — с головой.

Шесть сотен тысяч равных порций

Воды живой в одной горсти…

Но проживали черногорцы

Свой долгий век до тридцати.

И жены их водой помянут,

И спрячут их детей в горах

До той поры, пока не станут

Держать оружие в руках.

Беззвучно надевали траур,

И заливали очаги,

И молча лили слезы в травы,

Чтоб не услышали враги.

Чернели женщины от горя,

Как плодородные поля,

За ними вслед чернели горы,

Себя огнем испепеля.

То было истинное мщенье

Бессмысленно себя не жгут!

Людей и гор самосожженье

Как несогласие и бунт.

И пять веков как божьей кары,

Как мести сына и отца

Пылали горные пожары

И черногорские сердца.

Цари менялись, царедворцы,

Но смерть в бою всегда в чести…

Не уважали черногорцы

Проживших больше тридцати.

Мне одного рожденья мало,

Расти бы мне из двух корней…

Жаль, Черногория не стала

Второю родиной моей.






Мой Гамлет




Я только малость объясню в стихе,

Клеймо на лбу мне рок с рожденья выжег.

И я пьянел среди чеканных сбруй,

Был терпелив к насилью слов и книжек.

Я улыбаться мог одним лишь ртом,

А тайный взгляд, когда он зол и горек,

Умел скрывать, воспитанный шутом.

Шут мертв теперь… «Аминь! Бедняга Йорик!»

Но отказался я от дележа

Наград, добычи, славы, привилегий:

Вдруг стало жаль мне мертвого пажа…

Я объезжал зеленые побеги.

Я позабыл охотничий азарт,

Возненавидел и борзых, и гончих.

Я от подранка гнал коня назад

И плетью бил загонщиков и ловчих.

Я видел: наши игры с каждым днем

Все больше походили на бесчинства.

В проточных водах по ночам, тайком

Я отмывался от дневного свинства.

Я прозревал, глупея с каждым днем,

И — прозевал домашние интриги.

Не нравился мне век, и люди в нем

Не нравились. И я зарылся в книги.

Мой мозг, до знаний жадный как паук, Офелия!

Я тленья не приемлю.

Но я себя убийством уравнял

С тем, с кем я лег в одну и ту же землю.

Я Гамлет, я насилье презирал.

Я наплевал на датскую корону.

Но в их глазах — за трон я глотку рвал

И убивал соперника по трону.

Но гениальный всплеск похож на бред.

В рожденье смерть проглядывает косо.

А мы все ставим каверзный ответ

И не находим нужного вопроса.






Маски




Смеюсь навзрыд среди кривых зеркал,

Меня, должно быть, ловко разыграли:

Крючки носов и до ушей оскал

Как на венецианском карнавале

Что делать мне? Бежать, да поскорей?

А может, вместе с ними веселиться?

Надеюсь я — под маскою зверей

У многих человеческие лица.

Все в масках, париках — все, как один.

Кто сказочен, а кто — литературен.

Сосед мой справа — грустный арлекин,

Другой палач, а каждый третий — дурень.

Я в хоровод вступаю хохоча,

Но все-таки мне неспокойно с ними,

А вдруг кому-то маска палача

Понравится, и он ее не снимет?

Вдруг арлекин навеки загрустит,

Любуясь сам своим лицом печальным?

Что, если дурень свой дурацкий вид

Так и забудет на лице нормальном?

Вокруг меня смыкается кольцо,

Меня хватают, вовлекают в пляску.

Так-так, мое обычное лицо Все остальные приняли за маску.

Петарды, конфетти! Но все не так…

И маски на меня глядят с укором.

Они кричат, что я опять не в такт,

Что наступаю на ноги партнерам.

Смеются злые маски надо мной,

Веселые — те начинают злиться,

За маской пряча, словно за стеной,

Свои людские подлинные лица.

За музами гоняюсь по пятам,

Но ни одну не попрошу открыться:

Что, если маски сброшены, а там

Все те же полумаски-полулица?

Я в тайну масок все-таки проник.

Уверен я, что мой анализ точен:

И маска равнодушья у иных

Защита от плевков и от пощечин.

Как доброго лица не прозевать,

Как честных угадать наверняка мне?

Они решили маски надевать,

Чтоб не разбить свое лицо о камни.








Баллада о вольных стрелках




Если рыщут за твоею

Непокорной головой,

Чтоб петлей худую шею

Сделать более худой,

Нет надежнее приюта

Скройся в лес, не пропадешь,

Если продан ты кому-то

С потрохами ни за грош.

Бедняки и бедолаги,

Презирая жизнь слуги,

И бездомные бродяги,

У кого одни долги,

Все, кто загнан, неприкаян,

В этот вольный лес бегут,

Потому, что здесь хозяин

Славный парень, Робин Гуд.

Здесь с полслова понимают,

Не боятся острых слов,

Здесь с почетом принимают

Оторви-сорви-голов.

И скрываются до срока

Даже рыцари в лесах.

Кто без страха и упрека,

Тот всегда не при деньгах.

Знают все оленьи тропы,

Словно линии руки,

В прошлом слуги и холопы,

Ныне — вольные стрелки.

Здесь того, кто все теряет,

Защитят и сберегут.

По лесной стране гуляет

Славный парень, Робин Гуд.

И живут и поживают,

Всем запретам вопреки,

И ничуть не унывают

Эти вольные стрелки.

Спят, укрывшись звездным небом,

Мох под ребра подложив.

Им, какой бы холод ни был,

Жив, и славно, если жив.

Но вздыхают от разлуки:

Где-то дом и клок земли,

Да поглаживают луки,

Чтоб в бою не подвели.

И стрелков не сыщешь лучших.

Что же завтра, где их ждут?

Скажет лучший в мире лучник,

Славный парень, Робин Гуд.






Замок временем срыт и укутан, укрыт

В нежный плед из зеленых побегов,

Но развяжет язык молчаливый гранит,

И холодное прошлое заговорит

О походах, боях и победах.

Время подвиги эти не стерло.

Оторвать от него верхний пласт

Или взять его крепче за горло

И оно свои тайны отдаст.

Упадут сто замков, и спадут сто оков,

И сойдут сто потов с целой груды веков,

И польются легенды из сотен стихов

Про турниры, осады, про вольных стрелков.

Ты к знакомым мелодиям ухо готовь

И гляди понимающим оком.

Потому что любовь — это вечно любовь,

Даже в будущем нашем далеком.

Звонко лопалась сталь под напором меча,

Тетива от натуги дымилась,

Смерть на копьях сидела, утробно урча,

В грязь валились враги, о пощаде крича,

Победившим сдаваясь на милость.

Но не все, оставаясь живыми,

В доброте сохранили сердца,

Защитив свое доброе имя

От заведомой лжи подлеца.

Хорошо, если конь закусил удила

И рука на копье поудобней легла,

Хорошо, если знаешь, откуда стрела,

Хуже, если по-подлому, из-за угла.

Как у вас там с мерзавцами? Бьют? Поделом.

Ведьмы вас не пугают шабашем?

Но не правда ли, зло называется злом

Даже там, в светлом будущем нашем.

И во веки веков, и во все времена

Трус-предатель всегда презираем.

Враг есть враг, и война все равно есть война,

И темница тесна, и свобода одна,

И всегда на нее уповаем.

Время эти понятья не стерло.

Нужно только поднять верхний пласт

И дымящейся кровью из горла

Чувства вечные хлынут из нас.

Ныне, присно, во веки веков, старина,

И цена есть цена, и вина есть вина,

И всегда хорошо, если честь спасена,

Если другом надежно прикрыта спина.

Чистоту, простоту мы у древних берем,

Саги, сказки из прошлого тащим

Потому, что добро остается добром

В прошлом, будущем и настоящем.






* * *




Проделав брешь в затишье,

Весна идет в штыки,

И высунули крыши

Из снега языки.

Голодная до драки,

Оскалилась весна.

Как с языка собаки,

Стекает с крыш слюна.

Весенние армии жаждут успеха,

Все ясно, и стрелы на карте прямы,

И воины в легких небесных доспехах

Врубаются в белые рати зимы.

Но рано веселиться!

Сам зимний генерал

Никак своих позиций

Без боя не сдавал.

Тайком под белым флагом

Он собирал войска

И вдруг ударил с фланга

Мороз исподтишка.

И битва идет с переменным успехом:

Где свет и ручьи — где поземка и мгла,

И воины в легких небесных доспехах

С потерями вышли назад из котла.

Морозу удирать бы,

А он впадает в раж:

Играет с вьюгой свадьбу

Не свадьбу, а шабаш.

Окно скрипит фрамугой

То ветер перебрал.

Но он напрасно с вьюгой

Победу пировал.

Пусть в зимнем тылу говорят об успехах

И наглые сводки приходят из тьмы,

Но воины в легких небесных доспехах

Врубаются клиньями в царство зимы.

Откуда что берется

Сжимается без слов

Рука тепла и солнца

На горле холодов.

Не совершиться чуду

Снег виден лишь в тылах,

Войска зимы повсюду

Бросают белый флаг.

И дальше на север идет наступленье,

Запела вода, пробуждаясь от сна.

Весна неизбежна, ну, как обновленье,

И необходима, как просто весна.

Кто сладко жил в морозы,

Тот ждет и точит зуб

И проливает слезы

Из водосточных труб.

Но только грош им, нищим,

В базарный день цена

На эту землю свыше

Ниспослана весна.

Два слова войскам: — несмотря на успехи,

Не прячьте в чулан или старый комод

Небесные легкие ваши доспехи

Они пригодятся еще через год.






Я не успел




Свет новый не единожды открыт,

А старый — весь разбили на квадраты.

К ногам упали тайны пирамид,

К чертям пошли гусары и пираты.

Пришла пора всезнающих невежд,

Все выстроено в стройные шеренги.

За новые идеи платят деньги,

И больше нет на «Эврику» надежд.

Все мои скалы ветры гладко выбрили,

Я опоздал ломать себя на них.

Все золото мое в Клондайке выбрали,

Мой черный флаг в безветрии поник.

Под илом сгнили сказочные струги,

И могикан последних замели.

Мои контрабандистские фелюги

Сухие ребра сушат на мели.

Висят кинжалы добрые в углу

Так плотно в ножнах, что не втиснусь между.

Мой плот папирусный — последнюю надежду

Волна в щепы разбила о скалу.

Вон из рядов моих партнеры выбыли

У них сбылись гаданья и мечты.

Все крупные очки они повыбили

И за собою подожгли мосты.

Азартных игр теперь наперечет.

Авантюристы всех мастей и рангов

По прериям пасут домашний скот,

Там кони пародируют мустангов.

И состоялись все мои дуэли,

Где б я почел участие за честь.

И выстрелы и эхо — отгремели…

Их было много — всех не перечесть.

Спокойно обошлись без нашей помощи

Все те, кто дело сделали мое.

И по щекам отхлестанные сволочи

Фалангами ушли в небытие.

Я не успел произнести: «К барьеру!»

А я за залп в Дантеса все отдам.

Что мне осталось? Разве красть химеру

С туманного собора Нотр-Дам?!

В других веках, годах и месяцах

Все женщины мои отжить успели,

Позанимали все мои постели,

Где б я хотел любить — и так, и в снах.

Захвачены все мои одры смертные,

Будь это снег, трава иль простыня.

Заплаканные сестры милосердия

В госпиталях обмыли не меня.

Ушли друзья сквозь вечность-решето.

Им всем досталась лета или прана.

Естественною смертию — никто:

Все противоестественно и рано.

Иные жизнь закончили свою,

Не осознав вины, не скинув платья.

И, выкрикнув хвалу, а не проклятье,

Спокойно чашу выпили сию.

Другие знали, ведали и прочее,

Но все они на взлете, в нужный год

Отплавали, отпели, отпророчили…

Я не успел. Я прозевал свой взлет.






* * *




Дурацкий сон как кистенем

Избил нещадно.

Невнятно выглядел я в нем

И неприглядно

Во сне я лгал и предавал,

И льстил легко я…

А я и не подозревал

В себе такое.

Еще сжимал я кулаки

И бил с натугой.

Но мягкой кистию руки,

А не упругой.

Тускнело сновиденье, но

Опять являлось.

Смыкались веки, и оно

Возобновлялось.

Я не шагал, а семенил

На ровном брусе,

Ни разу ногу не сменил,

Трусил и трусил.

Я перед сильным лебезил,

Пред злобным гнулся.

И сам себе я мерзок был,

Но не проснулся.

Да это бред! Я свой же стон

Слыхал сквозь дрему,

Но это мне приснился сон,

А не другому.

Очнулся я и разобрал

Обрывок стона.

И с болью веки разодрал,

Но облегченно.

И сон повис на потолке

И распластался.

Сон в руку ли? И вот в руке

Вопрос остался.

Я вымыл руки — он в спине

Холодной дрожью.

Что было правдою во сне,

Что было ложью?

Коль это сновиденье — мне

Еще везенье.

Но если было мне во сне

Ясновиденье?

Сон — отраженье мыслей дня?

Нет, быть не может!

Но вспомню — и всего меня

Перекорежит.

А вдруг — в костер?! И нет во мне

Шагнуть к костру сил.

Мне будет стыдно, как во сне,

В котором струсил.

Иль скажут мне: — пой в унисон,

Жми что есть духу!..

И я пойму: вот это сон,

Который в руку.






* * *




Беда!

Теперь мне кажется, что мне не успеть за собой

Всегда

Как будто в очередь встаю за судьбой.

Дела!

Меня замучили дела — каждый миг, каждый час, каждый день.

Дотла

Сгорело время, да и я — нет меня, только тень.

Ты ждешь.

А может, ждать уже устал и ушел или спишь…

Ну что ж,

Быть может, мысленно со мной говоришь.

Теперь

Ты должен вечер мне один подарить, подарить

Поверь,

Мы будем много говорить.

Опять

Все время новые дела у меня, все дела

Догнать,

Или успеть, или найти, — нет, опять не нашла.

Беда!

Теперь мне кажется, что мне не успеть за собой.

Всегда

Как будто в очередь встаю за тобой…

Теперь

Ты должен вечер мне один подарить, подарить

Поверь,

Мы будем только говорить.

Подруг

Давно не вижу, все дела у меня, все дела…

И вдруг

Сгорели пламенем дотла — не дела, а зола.

Весь год

Он ждал, но больше ждать ни дня не хотел,

И вот

Не стало вовсе у меня добрых дел.

Теперь

Ты должен вечер мне один подарить, подарить

Поверь,

Что мы не будем говорить.






* * *




Мне судьба — до последней черты, до креста

Спорить до хрипоты, а за ней — немота,

Убеждать и доказывать с пеной у рта,

Что не то это все, не тот и не та…

Что лобазники врут про ошибки Христа,

Что пока еще в грунт не влежалась плита,

Что под властью татар жил Иван Калита

И что был не один против ста.

Триста лет под татарами — жизнь еще та,

Маета трехсотлетняя и нищета.

И намерений добрых, и бунтов тщета,

Пугачевщина, кровь, и опять — нищета.

Пусть не враз, пусть сперва не поймут ни черта,

Повторю, даже в образе злого шута…

Но не стоит предмет, да и тема не та:

«Суета всех сует — все равно суета».

Только чашу испить — не успеть на бегу,

Даже если разлить — все равно не смогу.

Или выплеснуть в наглую рожу врагу?

Не ломаюсь, не лгу — не могу. Не могу!

На вертящемся гладком и скользком кругу

Равновесье держу, изгибаюсь в дугу!

Что же с ношею делать — разбить? Не могу!

Потерплю и достойного подстерегу.

Передам, и не надо держаться в кругу

И в кромешную тьму, и в неясную згу,

Другу передоверивши чашу, сбегу…

Смог ли он ее выпить — узнать не смогу.

Я с сошедшими с круга пасусь на лугу,

Я о чаше невыпитой здесь ни гугу,

Никому не скажу, при себе сберегу.

А сказать — и затопчут меня на лугу.

Я до рвоты, ребята, за вас хлопочу.

Может, кто-то когда-то поставит свечу

Мне за голый мой нерв, на котором кричу,

За веселый манер, на котором шучу.

Даже если сулят золотую парчу

Или порчу грозят напустить — не хочу!

На ослабленном нерве я не зазвучу,

Я уж свой подтяну, подновлю, подвинчу!

Лучше я загуляю, запью, заторчу!

Все, что за ночь кропаю, — в чаду растопчу!

Лучше голову песне своей откручу,

Чем скользить и вихлять, словно пыль по лучу.

Если все-таки чашу испить мне судьба,

Если музыка с песней не слишком груба,

Если вдруг докажу, даже с пеной у рта,

Я уйду и скажу, что не все суета!






* * *




Если где-то в чужой незнакомой ночи

Ты споткнулся и ходишь по краю,

Не таись, не молчи, до меня докричи

Я твой голос услышу, узнаю.

Может, с пулей в груди ты лежишь в спелой ржи?

Потерпи — я спешу, и усталости ноги не чуют.

Мы вернемся туда, где и воздух и травы врачуют,

Только ты не умри, только кровь удержи.

Если ж конь под тобой, ты домчи, доскачи

Конь дорогу отыщет буланый

В те края, где всегда бьют живые ключи,

И они исцелят твои раны.

Где ты, друг, — взаперти или в долгом пути,

На развилках каких, перепутиях и перекрестках?!

Может быть ты устал, приуныл, заблудился в трех соснах

И не можешь обратно дорогу найти?..

Здесь такой чистоты из-под снега ручьи,

Не найдешь — не придумаешь краше.

Здесь цветы, и кусты, и деревья — ничьи,

Стоит нам захотеть — будут наши.

Если трудно идешь, по колено в грязи

Да по острым камням, босиком по воде по студеной,

Пропыленный, обветренный, дымный, огнем опаленный,

Хоть какой доберись, добреди, доползи.






* * *




Чту Фауста ли, Дориана Грея ли,

Но чтобы душу дьяволу — ни-ни!

Зачем цыганки мне гадать затеяли?

День смерти называли мне они.

Ты эту дату, боже сохрани,

Не отмечай в своем календаре — или

В последний час возьми и измени,

Чтоб я не ждал, чтоб вороны не реяли

И ангелы чтоб жалобно не блеяли,

Чтоб люди не хихикали в тени,

Скорее защити и охрани!

Скорее! Ибо душу мне они

Сомненьями и страхами засеяли.

Немногого прошу взамен бессмертия:

Широкий тракт, да друга, да коня.

Прошу, покорно голову склоня,

В тот день, когда отпустите меня,

Не плачьте вслед, во имя милосердия!







РОМАН О ДЕВОЧКАХ


Девочки любили иностранцев. Не то, чтобы они не любили своих соотечественников. Напротив… Очень даже любили, но давно, очень давно, нет, лет 6–7 назад. Например, одна из девочек — Тамара, которая тогда и вправду была совсем девочкой, любила Николая Святенко, взрослого уже и рослого парня, с двумя золотыми зубами, фантазера и уголовника, по кличке коллега.
Прозвали его так, потому, должно быть, что с ним всегда хорошо было и надежно иметь любые дела. В детстве и отрочестве Николай гонял голубей, подворовывал и был удачлив. Потому что голуби дело опасное, требует смекалки и твердости, особенно когда «подснимаешь» их в соседних дворах и везешь продавать на «Конку» с Ленькой Сопелей — от слова сопля, кличка такая. Сопеля — компаньен и одноделец, кретин и бездельник, гундосит, водку уже пьет, словом — тот еще напарник, но брат у него на «Калибре» работает. И брат этот сделал для Леньки финку с наборной ручкой, а лезвие из наборной стали, из напильника. И Ленька ее носит с собой.
С ним-то и ездил коллега Николай на конку продавать «подснятых» голубей, монахов, шпанцирей, иногда и подешевше — сорок и прочих — по рублю, словом, как повезет. А на рынке уже шастают кодлы обворованных соседей и высматривают своих голубей, и кто знает — может и у них братья на «Калибре» работают, а годочков им пока еще до шестнадцати, так что больших сроков не боятся, ножи носить — по нервам скребет, могут и пырнуть по запарке, да в горячке.
— Сколько хочешь за пару?
— 150.
— А варшавские почем?
— Одна цена.
— А давно они у тебя? — И уже пододвигаются потихоньку и берут в круг и сплевывают сквозь зубы, уже бледнеют и подрагивают от напряжения и предчуствия… Уже мошонки подобрались от страха-то, и в уборную хочется, и рученки потные рукоятки мнут.
Вот тут-то и проявлял коллега невиданное чутье и находчивость. Чуял он — если хозяева ворованных голубей. И тогда начинал подвывать, пену пускал, рвал от ворота рубаху и кричал с натугой, как бы страх свой отпугивая.
— Нате, волки позорные, берите всех, — и совал шпанцирей и монахов опешившим врагам своим. Еще он успевал вставить, обиженно хныкая:
— Сами только взяли по 120 у Шурика Малюшеки.
Мал был Колька коллега и удал уже, и хитер, и смекалист. Назвал он имя известного его врагам голубятника, жившего поблизости с обворованными.
— Ну, ты артист! — восхищался Сопеля, когда удавалось вырваться, потому что вся ватага устремлялась на поиски Шурика и, возможно, найдя его, била нещадно.
— Артист ты, — заикаясь, повторял Ленька, — и где ты так наблатыкался. Я уже чуть было рыжему не врезал. А тут ты как раз заорал. Ну ты, коллега, даешь!
Вырос Колька во дворе, жил во дворе, во дворе и влюбился. Когда Тамара с ним познакомилась, вернее — он с ней, она-то про него давно знала и видела часто и снился он ей, сильный и бесстрашный, да легенды о нем ходили по всему району — как он запросто так по карнизу ходил, как избил да выгнал четверых или пятерых даже ханыг, которые к ним в подьезд поддавать ходили и со второго этажа подглядывать в женские бани. Их жильцы водой да помоями поливали, но они все равно шли, как на работу. Что за напасть? И глядеть-то они могли только в предбанник, где и не все голые, да и видно только от поясницы и ниже, а выше-то не видно, а какой интерес видеть зад без лица?
Колька их выгнал и избил еще. Но это так все — для Колькиной, что ли характеристики. Было ему 25, водились у него деньжата, играл он на гитаре и пел. Жалобные такие, блатные — преблатные, переживательные песни, курил что-то пахучее. Возьмет папироску, надкусит кончик, сдвинет тонкую бумажку с гильзы вперед, табак вытрясет, смешает с чем-то, пальцами помнет и обратно в папироску, потом надвинет обратно на гильзу и затягивается глубоко, как дышит, для чего держит ее губами неплотно, а рукой мелко трясет, чтобы подольше в легкие с воздухом, потом подержит, сколько возможно, и только тогда выдохнет это что-то, пахнущее терпко и вкусно.
И Тамаре давал затянуться, он ей и вина давал понемногу, он и соблазнил ее как-то случайно и просто — целовал, целовал, влез под кофточку, расстегнул пуговки — одну, другую, а там уже она неожиданно вдруг сказала:
— Пусти! Я сама. И сама действительно разделась.
Было это после девятого класса, после каникул летних даже. Тамара ездила пионервожатой в лагерь, как и всегда — в тарусу. Место это знаменитое, старинное, с речкой, лесами, да погодами теплыми, да вечерами душистыми, теплыми, когда любопытные отряды, где были уже и взрослые балбесы, которые тоже по ночам шастать хотят по девочкиным палаткам, и некоторые и шастают даже, да бог с ними — дело молодое, — собираются, значит, вожатые на эдакие вечеринки. Вечеринки тайные и тихие, чтобы начальник и воспитатели повода не имели сказать что-нибудь или, еще хуже, отправить домой, а в школу написать про моральный облик.
Они — начальник и воспитатели — знают, конечно, про вечеринки эти, посиделки, и сами бы не прочь, но на них бремя власти и им негоже.
А вожатые сидят где-нибудь в лесу, поют всякие нежности и неприличности и их же — нежности и неприличности — совершают. Разбредаются по парам по шалашам, где влюбленным рай, хотя они и не влюбленные вовсе, а так — от того, что кровь играет, да ночь теплая и звездная. Шалаши эти днем дети строили. Спасибо им, пионерам, хоть здесь от них прок. Особых, конечно, вольностей, не было, потому, что стеснялись девичества девушки и юноши боялись ударить в грязь лицом и опозориться, да некоторые и не знали, что делать дальше, после обьятий. На практике не знали, хотя теоретически давно изучили все до тонкостей из ботаники, зоологии и анатомии, которая в 9 классе преподается под хихиканье и сальные шуточки. Знали они про первородный грех Адама и Евы и последующие до наших времен ибо жили они по большей части в одной комнате с родителями, и родители думали, что они спят, конечно же… Но они не спали и все слышали. Справедливо, все-таки, замечено древними: во всем виноват квартирный вопрос.
Но даже призвав на помощь все свои духовные силы и познания, ни один из вожатых не перешагнул предела. Тамарин мальчик тоже ничего не рискнул и сохранил ее для Николая коллеги, бывшего голубятника, потом уголовника и фантазера, по которому тюрьма плакала призывно и давно. И доплакалась. Он ее не обошел. Все это рассказано к тому, что Тамара после каникул вернулась загорелой, похудевшей, с выгоревшими волосами и голубыми полукружьями у глаз — от забот о детях и от неоправданных ночных недосыпаний. И можно ли ее было не соблазнить? Никак, конечно, нельзя было.
Он и соблазнил ее, но не бросил, как положено, а просто пошел под суд за какую-то неудавшуюся кражу. Тамара по нему не плакала, да и он повел себя благородно, и разговор меж ними вышел такой:
— Ты меня не жди. Не на фронт иду!
— Я и не собиралась!
— Вот и хорошо, что не собиралась. Ты еще пигалица, и школу надо кончить.
— Я и собираюсь.
— И я говорю.
Потом была пауза во время которой тоже ничего особенного не было. Потом конвой повел Николая Святенко в зал суда вершить над ним суд. Он только крикнул напоследок:
— Вернусь — разберемся. — Помахал руками, снова сложил их за спину и пошутил с конвоирами:
— Если б тебе такую, хотел бы на мое место?
Она в зал не пошла — что ей там делать? Да и стыдно. Пошла домой.
А ведь у таких ребят бывают такие верные подруги, что и не верится даже. Он и по 6–7 сроков мотает и каждый раз возвращается, отмотав срок, а она на месте и хлопочет вокруг, и работает на него, потому что после 6–7 срока-то он инвалид совсем, легкие отбиты, кровью харкает и рука одна не гнется. А был он раньше золотой щипач и в лагерях был в законе, а теперь вот он какой-никакой, только прошлое у него, да и то — какое у него оно прошлое. Удали да дури — хоть отбавляй, а свободы мало. Только успеешь украсть да прибарахлиться, только пиджаку рукава обрежешь, чтобы не видать, что с чужого плеча, а уже и снова тюрьма. А она снова ждет, а потом встречает и работает на него, — он ведь и захочет теперь, а работать не сможет — рука у него или нога и внутри все… А украсть — она больше ему не даст украсть, потому что дети у них уже подросли и начинают кое-что кумекать. И про отца тоже. Вот и пусть сидит с детишками, пока она крутитсяя с газировкой — летом, да с пивом — зимой. Дело надежное: недоливы, пена, разбавка и другие всякие премудрости — и жить можно. А он пусть с ребятишками. И больной он — пусть хлопочет пенсию по инвалидности, как пострадавший на работе в исправительно-трудовых лагерях.
Ты куда это?
— На бега.
— Это что еще за новости?
— А не твоего, Клава, мелкого ума дело.
— Ага! Мое, значит, дело обстирывать тебя да облизывать, да ублюдков твоих тоже. Вон рты поразевали — жрать просят. Мое, значит, дело на больных ногах с семи утра твоих же товарищей — пьяниц пивом поить? Мое — значит? А это не мое? Куда пес идешь?
— Сказал же, на бега!
— А кой черт тебе там?
— Там Левка Москва и Шурик Внакидку поедут. Шурик месяц, как освободился. Повидать, да и дело есть.
— Ты, никак, опять намылился? Поклянись, сейчас вот поклянись здоровьем ребятишек, что ни на какое дело не пойдешь! Сейчас поклянись!
— Да что ты, Клава, как с цепи сорвалась? Сказал же — вернусь скоро! Разберемся.
И не возвращался опять скоро. А наоборот — года через 4, и то хорошо, и все-таки с ним она.
Вот такие бывают у таких ребят подруги.
Но Тамара такой не была. И не дожидалась коллегу Николая да и не долго вспоминала. А когда он вернулся — девочки любили иностранцев. Не одного какого-нибудь иностранца, а вообще иностранцев, как понятие, как символ чего-то иного и странного.
Во-первых, они чаще всего живут в отелях, а при отелях рестораны, а после — номера, их теперь обставляют шведы, финны и даже французы. Попадаешь сразу в чистоту, тепло и вот сразу же, как со страниц виденных уже «Пентхаузов» и «Плейбоев» с мисс и мистерами америка за 197… С удивительными произведениями дизайнеров: дома, туалеты, ванные и бассейны, спальни и терассы и в них невесты в белых платьях, элегантные жены с выводками упитанных и элегантных же детей, и, конечно, мужчины в машинах, лодках с моторами «джонсон», в постелях и во всем, подтянутые и улыбающиеся, почти как тот, что тебя сюда привел. Он, правда, не такой подтянутый и лет ему раза в два с половиной больше, чем тебе, но у него вот они — эти самые журналы с рекламами «Марльборо», и курят их голубоглазые морщинистые ковбои в шляпах и джинсах — сильные и надежные самцы, покорители дикого Запада, фермеры и миллионеры. А тот, который тебя сюда привел, с таинственным видом вынимает хрустящий такой пакетик от «Бон марше», который есть ни что иное как рынок или просто универмаг, а вовсе никакой не Пьер Карден, но ты-то этого не знаешь. Ты пакетик разворачиваешь, Тамара, Галя, Люда, Вера, и достаешь, краснея — колготки и бюстгальтер, который точно на тебя, потому что все вы теперь безгрудые, почти по моде сделанные Тамары, Гали, Люды, Веры. И 2-й номер — он для вас всех выбрал безошибочно.
И, взвизгнув, вы или ты бежите его примерять. Здесь же в ванной комнате, а иностранец улыбается вашей непосредственности и откупоривает уже валентайн и «Тоник» и другие красивые посудины и ждет.
Он не плохой дядя, этот вот с проседью, и у него в кармане — в эдаком бумажнике, что открывается гармошкой — и в каждом отделении — жена и дети, а ты ему, правда, нравишься, а почему бы нет? — Ты молодая, красивая, загорелая. Не такая, конечно, как 7 лет назад для Коли Святенко, но все-таки хороша. Вот ты выбежала из ванной — себя и лифчик показать. Вы оба понравились, потому что вас поцеловали одобрительно и для начала в локоток.
А могли бы ведь Тамары, Веры, Люды и Галины пойти, скажем, в Мосторг и купить там то, другое, третье и даже джинсы и «Марльборо», и тогда трудно было бы дорогим нашим иностранным гостям без знания почти что языка, доволакивать их до постелей в номерах отелей.
Не только, однако, за презенты… Но и за…
— С ними хорошо и спокойно. Они ухаживают, делают комплименты, зажигалки подносят к сигарете и подают надежду на женитьбу. Это случается иногда, но не часто, потому что предыдущий иностранец рассказал уже этому — кто ты, что ты, что любишь иностранцев как явление, и он — этот — прекрасно понимает, что ты с ним, как «символом» иного и странного.
Есть смешная байка про то, как певица ездила с разными оркестрами по всем городам и всегда ее приглашали после концерта почему — то контрабасисты и все поили ее пивом, а потом вели к себе. Однажды она спросила: «Не странно ли вам, дорогой, что я всегда бываю приглашена только контрабасами и все они поят меня пивом и потом… Почему это?»
Вместо ответа музыкант показал ей ноты, которые передавались одним оркестром другому, и там было написано на партии контрабаса: «Певица любит пиво, потом на все согласна.»
Похоже, не правда ли? Так и чужеземцы, наверное, на чистом их языке обьясняют друг другу все про вас, Тамары, Веры, Люды, Гали. И каждый последующий подает вам надежду на бракосочетание только с определенной целью и коварной своей целью, а, может, и не подает вовсе, а просто хорошо воспитан.
А вы, если не хамит, не бьет по голове бутылкой и не выражается, уже и думаете — жениться хочет. Словом девочки любили иностранцев. И ходили к ним охотно, и подарки их, купленные без ущерба для семейного их бюджета, брали. И так было уже им привычно — девочкам — с иностранцами, так они их любили, что Тамара взяла както утром без спросу даже у фргешного немца Петера 800 марок из вышеупомянутого бумажника. Трясло ее, когда брала, и подташнивало, и под ложечкой посасывало, от вчерашнего ими выпитого, или от новизны предприятия, выхватила их все — и за лифчик, но успела, все-таки, фотографии посмотреть, где петеровская Гретхен с детишками. Посмотрела и сразу успокоилась, а успокоившись, разозлилась. «Еще жениться обещал, паразит», хотя он и не обещал вовсе, а если бы и так, — она бы все равно не поняла, потому что в ин-яз ее не взяли еще шесть лет назад, и с тех пор в языкознании она продвинулась мало — хеллоу знала только, гудбай да бонжур, а также виски-сода, виски-тоник и ай лав ю. Петер из ванной вышел бодрый, бритый и сразу к бумажнику. Пропажу обнаружил и смотрит вопросительно. А она отрицательно — дескать, знать ничего не знаю! Не видала я твоих вонючих марок! Нужны больно! Как не стыдно думать такое! Я что, б… какая-нибудь? Хочешь и лифчик свой паршивый обратно возьми! — Она выкрикнула все это очень даже натурально, с негодованием, гневом, покраснела даже от гнева и сделала вид, что снимает лифчик, но не сняла, — в нем деньги были. К счастью Петер стал протестовать против возврата лифчика; замахал руками, давая понять, что ничего такого не думал — показал жестами, что, дескать он сам вчера был под шафе — здесь щелкнул себя по шее — в России-то он давно, жесты пьяные изучил уже, щелкнул, но от волнения промахнулся и попал в кадык, от чего нелепо закашлялся, и оба рассмеялись. Эх! Знать бы Тамаре, что Гретхен-то бывшая, что дети-то — ее, и что развод уже оформлен и перед ней вполне холостой и вдовый гражданин ФРГ, и гражданин этот, по делам фирмы приезжающий вот уже шестой раз за последние пять месяцев, последние два раза приезжает из-за нее, и что вот-вот бы еще чуть-чуть повремени она с кражей, — и досталось бы ей все Петерово невеликое богатство, накопленное бережливым и скромным его владельцем. И попала бы Тамара с самотеки в эти перины и ванны и, глядишь, через какой-нибудь месяц щелкали бы невесту молодую в белом платье, подвенечном все же платье, репортеры, и подруги бы здесь закатывали глаза — счастливая! Да, счастье было так возможно. Но Петер, хоть и виду не подал, а уверен был, что преступление совершено предметом его вожделений и намерений.
Был этот самый Петер Онигман немцем, со всеми вытекающими отсюда сантиментами, да еще уже и в России нахватался, насмотрелся пьяных слез и излияний, и почти заплакал петер онигман над разбитыми своими надеждами, потому что он готов был жениться на ней, даже если у нее незаконченное высшее образование, даже если она комсомолка, секретарь генерала КГБ, вдова или мать-героиня, но он не мог, если она без просу взяла, нет, даже нет — просто раскрыла его бумажник. Но плакал Петер про себя, вслух же он только смеялся до слез и повел подругу свою бывшую вниз кормить последним завтраком.
Внизу, в холле развернулись неожиданные уже события. Неожиданные для обоих. Трое молодых людей с невинными лицами безбоязненно подошли к иностранцу и его спутнице, скучая как бы, попросили у него прощения на нечистом арийском языке, а ее попросили пройти в маленькую такую, незаметную дверцу под лестницей. Там ее уже ждали другие за столом и за стопкой чистой бумаги. Те и другие — и пришедшие, и сидевшие — особой приветливости не высказали.
— Ваша фамилия? Имя, отчество?
— Полуэктова. Тамара Максимовна.
— Возраст?
— А в чем дело, простите?
За столом удивленно подняли брови.
— Отвечай, когда тебя спрашивают. — Сказано это было тоном грубым и пугающим, и Тамара сразу успокоилась.
Заложила она ногу на ногу, закурила дареные марльборо и спросила как можно вульгарнее и презрительнее:
— а почему это вы на ты? Мы с вами на брудершафт не пили.
— Да я с тобой рядом… — Спрашивающий цинично выругался. Отвечай лучше! Хуже будет! — пугал он.
Но не запугать вам, гражданин начальник, Тамару. Ее не такие пугали. Ее сам Колька Святенко, по кличке Коллега, — пугал. Много раз пугал. Первый раз года три назад пугал, когда вернулся. Когда вернулся и, как обещал, разбираться начал. Ну… Об этом потом! А сейчас?
— А что это ты ругаешься, начальник? Выражаешься грязно и запугиваешь. Чего надо вам? Что в номере у иностранца была? Ну, была! Вы лучше за персоналом гостиничном следите, а то они две зарплаты получают — одну у вас — рублями, другую у клиентов — валютой. Или, может, они с вами делятся? Вот ты, я вижу, уинстон куришь. Откуда у вас уинстон — он только в барах и Березках? А откуда галстук? Или вам такие выдают?
— Помолчите, Полуэктова — оторопели все вокруг и ошалели от наглости.
— Хуже, хуже будет.
Но Полуэктова Тамара не помолчала! Закусила она удила. А тут еще Петер рвется в дверь выручать, все-таки любовь-то еще не прошла.
— Хуже?! А где мне будет хуже, чем у вас? Задерживать не имеете права! Я этого Петера люблю и он женится на мне! — И с этими лживыми словами на устах бросилась Тамара к дверце незаметно, распахнула ее и впустила с другой стороны несостоявшегося своего жениха, Петера Онигмана — бизнесфюрера и вдовца, втянула его за грудки в комнатку и в доказательство любви и согласия между ними — повисла у Петера на шее и поцеловала взасос. И спросили в упор у Петера работники гостиницы на нечистом его языке:
— А правду ли говорит девица, господин, как вас там? Верно ли, что вы на ней женитесь? Отвечайте сейчас же! Иначе мы ее за наглость и прыть в такой конверт упрячем, что никто не отыщет. Она у нас по таким местам прокатится, она у нас такого хлебнет варева, и всякие еще страсти.
Испугался Петер за Тамару, да и за себя испугался он, потому что отец его был в плену в Сибири и, хотя вывез оттуда больше теплых воспоминаний, но были и холодные, например — зима, а Петер, оттого, что плохо понимал угрозы работников отеля, подумал, что это его хотят упрятать, прокатить и накормить. И помня папины бр-р-р при рассказах о сибирской зиме, ответил Петер твердо «яволь». Это значило «правда», дескать, и взял Тамару под руку.
А она от полноты чувства принялась его бешено целовать, при этом глядя победно на опозоренных и обомлевших служащих интуриста, целовать и плакать, и смеяться тоже и даже взвизгивать и подпрыгивать.
И последнее, то есть подпрыгивание, вовсе она выполнила напрасно, потому что разомкнулся на ней злополучный лифчик и выпали из него злополучные 800 марок, и стихло все кругом, и уже задышали мстительно работники, взялись за авторучки, пододвинули уже стопки бумаг, а гражданин ФРГ стоял как в воду опущенный, воззрясь на пачку денег, будто впервые видел денежные знаки своей страны, и сомнения его последние рассеялись, а слова были сказаны — сказал же он уже «яволь», а в Германии слов на ветер не бросают.
А Тамара Полуэктова, с самотечной площади, так и осталась, подпрыгнув с открытым ртом и растегнувшимся лифчиком и ждала неизвестно чего.
Рассказ Тамары Полуэктовой нам.
Зовут меня Тамара. Отчество Полуэктова, то есть Максимовна, фамилия Полуэктова. Родилась в 1954 году. Мне 24 теперь. Я от вас ничего скрывать не буду, вы ведь не допрашиваете. Мама моя совсем еще молодая, нас у нее двое дочерей — я и еще Ирина. Ирина меня старше на 3 года, у нее муж — инженер, работает в ящике. Ирка рожать не может после неудачного аборта. Она лет семь назад, когда я школу кончила, ну когда еще Николая посадили, жила с одним художником. Он ее рисовал, ночью домой не пускал, а звонили какие-то подруги, врали, что далеко ехать, что они на даче, что там хорошо и безопасно. Мама все спрашивала, какие ребята там, а подруги говорили — никаких — у нас девишник и хихикали, и называли маму по имени-отчеству, как будто они очень близкие подруги, спрашивали про меня — как там Тамара? — И отцу передавали привет. Отец старше матери лет на 23. Он раньше в милиции работал, а теперь на пенсии. У него орден есть и язва. Он уже года два, как должен умереть, а все живет, но знает, что умрет и поэтому злой и запойный, а нас никого не любит.
Он на работе всегда получал грамоты, там все его любили, а дома был настоящий садист, даже страшно вспомнить. Когда я была совсем маленькой, а Ирка постарше, мы жили под Москвой в маленьком домике, и у нас был такой крошечный садик. И мы с Иркой и мамой поливали из леек кусты и окапывали деревца, возились просто так. Соседи к нам не ходили — отец их отпугивал, он никогда почти не разговаривал при людях, курил и кашлял. Его окликнут: «Максим Григорьич!» — а он никогда не отзовется. Говорят, он был контужен, а он не был контужен, он вообще на фронте не был — у него бронь была. А нас он почему-то всех не любил, но жил с нами, и мама его просила — уходи! — А он не уходил. И однажды взял, прийдя с работы, и вырубил весь наш садик, все кусты. Все говорили спьяну, а он не спьяну вовсе, он знал, что больше всего нас так обидит, почти убьет. А еще раз — взял и задушил нашего с Иркой щенка. Щенок болел, наверно, и скулил, он вдруг взял у меня и стал давить, медленно, и глядел на нас, а щенок у него бился в руках и потом затих. Мы обе даже не плакали, а орали, как будто это нас. Он нам отдал и ушел в другую комнату, и напился ужасно. Пьяный пришел к нам, поднял нас, зареванных, и в одних рубашках ночных выгнал на улицу. А была зима. И мама работала в заводской столовой в ночную смену. А мы сидели на лавочке и плакали, и замерзали. А отец запер двери и спал. Когда мама пришла, мы даже встать не могли. Она нас внесла в дом, отогрела, растерла спиртом, но мы все равно болели очень долго.
Потом мы уехали к бабушке в Москву, на самотеку, одни, без него, а когда бабушка умерла, отец снова приехал к нам и живет до сих пор, почему — я не знаю. Мать говорит — жалко. Помрет скоро.
Я всегда училась хорошо, и говорили, что я самая красивая в классе, и учителя-мужчины меня любили, а женщины — нет. Одна Тамара Петровна — наш классный руководитель, учительница ботаники мы ее «Морковкой» звали, — просто меня ненавидела, особенно, когда я причешусь или когда я веселая. Однажды нам дали на дом задание вырастить на хлебе плесень. Хлеб нужно намочить и под стакан, а через несколько дней — на нем, как вата, это и есть плесень. Так вот, у меня она на хлебе не выросла, зато выросла на овощах у нас в ящике под кухонным столом. Я ее, не долго думая, под стакан и в школу — «Вот, глядите, выросла на морковке». И тут только я вспомнила про кличку. Был скандал, вызвали мать и строго ее предупредили, что я вырасту распущенной женщиной. Вот я и выросла. Учителя оказались прорицателями. Мать работала где-то в торговле, она и сейчас зав. овощным отделом, но сейчас мы с ней почти не говорим. Она все время грызет меня, что я работы меняю, а последние восемь месяцев и вовсе бездельничаю. А мне все обещают помочь и устроить, но если с кем выспишься — он сразу забывает, а если нет — тем более. Я уже и не верю никому. Да и потом, у них у всех своих забот хватает, у всех дети, семьи, кооперативы, друзья и машины. Мне попадаются, конечно, только семейные, постарше — я молодых ребят не люблю, с ними скучно, надо самой себя веселить, а мне с самой собой неинтересно, я люблю, когда он много старше ему тогда приятно появиться с молоденькой везде — и у друзей, и в кабак. Так что попадаются мне семейные (это не очень им и мне мешает) и старшие. Попадаются. А выбираю я с машиной и лучше, если из торговли или искусства, потому что и те и другие бывают в одних и тех же местах: во всяких ВТО и дом-кино на просмотрах, и в ресторанах — в дж и дл, и там всегда много интересных и знаменитых людей, и более интимно, и все тебя уже знают, а со многими уже успела побыть любовницей, и все про всех знают, потому что уже всем все похвастались тобой и поделились впечатлениями, но это не страшно и никому не мешает. Наоборот — кажется, что все друзья и рады тебя видеть.
А потом у кого-нибудь дома. К себе идти не хочется и остаешься, и стараешься уснуть одна, а получается — не одна. Раньше звонила и врала матери или подруги звонили, как Ирину тогда давно… Все повторяется ужасно. Кстати, тот художник — это он заставил ее аборт делать, хотя врачи отказались. У нее что-то было совсем плохо с яичниками, простыла она страшно, ходим-то мы все в летних трусиках, чтобы потоньше и красивее, а теплые — попробуй-ка, надень наши. Раздеваться начнешь — со стыда сгореть. Говорят, какие — то французы даже выставку сделали из наших штанов — был колоссальный успех. Расхватали на сувениры и просили еще, но больше не было. Потому что — дефицит. Ирка мучилась, мучилась, она его всетаки любила, паразита, гнусный такой тип, без бороды, но типичный богемный мерзавец. Он с ней спал при товарищах и даже ночью тихонько уйдет, как будто в туалет, а сам пришлет вместо себя друга. Это называется — пересменка. Ирка мне потом рассказывала, ругалась и плакала. Такая гадость этот Виктор. Я его потом видела, даже была у него с подругой и даже осталась у него.
Как странно: он мне и противен был, как червь, а в то же время любопытно — что сестра в нем нашла. Я почти уже согласилась, он начал меня раздевать, дышал и покусывал ухо, нажимал на все эрогенные зоны, которые у меня совсем не там, где он нажимал, а потом вдруг вспомнила, что когда сестре делали аборт у него дома, он ассистировал врачу — своему другу. Он сам — этот Виктор — когда-то в медицинском учился, но его выгнали со второго курса. Ирка говорила, как он суетился, стол раздвигал, стелил простынь, готовил инструменты, вату, воду и еще шутил с ней и подбадривал. Все это я вспомнила, встала вдруг, нахамила ему, обозвала не то мразью, не то тварью — не помню теперь — пьяна была и уехала. Он за мной бежал и все спрошивал: «Ты что, очумела? Что с тобой?»
А то со мной, что Ирка моя чуть не умерла, что рожать больше не будет, что мать ей плешь переела, что муж нет-нет, да и напомнит. И еще то со мной, что я их ненавижу — мужиков, которые хуже баб, болтливых и хвастунов, которые свою семью сохраняют в неприкосновенности: не дай бог что-нибудь про жену — чуть не до драки, а сами носят домой и всякую гадость. Уйдет от кого-нибудь, не подмоется даже, а через полчаса к жене ляжет и расскажет, как устал и она его еще даже пожалеет и погладит ему спинку, чтобы снять напряжение, и даже не требует уже от него исполнения супружеских обязанностей. Это уже давно — раз в две недели. Она-то думает, что это она виновата, растолстела, дескать, не крашусь, хожу бог знает в чем, а он просто сыт, пьян, нос в табаке и сегодня у него уже две было. Да и с ними-то он так, минутку — не больше, больше уже не может. Но они говорят, что довольны, деньги у него — вот и довольны, а он верит, что из-за мужских его качеств. Вот что со мной.
Рано я стала замечать, что нравлюсь мужикам. И учителям и ребятам из класса, и просто прохожим на улице — они всегда оборачивались и по особенному на меня глядели. И было мне это приятно, и я шла и нарочно не оборачивалась, не оглядывалась, и знала, что они смотрят. Летом я ездила пионервожатой в пионерский лагерь от маминой работы. Плохо теперь помню все лагерные ритуалы — линейки, подьемы флага, военные игры и маскарады в конце каждой смены. Хотя ребята придумывали разные смешные костюмы и мастерили их бог знает из чего: из папортника — юбки и головные украшения индейцев, из картона и палок, покрасив их серебряной краской — доспехи и оружие. Я вместе с ними сочиняла какие-то дурацкие скетчи и сценки из жизни марсиан, родителей и школы. Я потом вспоминала это часто, когда училась в ГИТИСе. Я училась в ГИТИСе. Правда. Меня оттуда отчислили за моральное разложение. Потом. Но пока рано об этом, да и вспоминать жалко и противно.
Еще в лагере помню, как мы — вожатые и мужских, и женских отрядов — повзрослевшие уже дети — уединялись в лесу, пели, пекли картошку и целовались с мальчишками в кустах и в шалашах. Мальчишки шарили по телу, дрожали от желания, говорили иногда — «Эх, ты, целоваться еще не умеешь» а сами — мускулы, как камень, глаза безумные или закрытые и гладят грудьи колени, и все делают не так, как надо, а как надо — тогда и я не очень знала, только по иркиным рассказам, да и не допускала тогда особых вольностей.
А потом я влюбилась. Даже не то, чтобы влюбилась, а закрутил он меня Николай. Заговорил, запел, задарил и зацеловал. Был он на восемь лет старше, популярность у него была невероятная. Красивый и сильный — он совсем ничего не боялся, ни драк, ни родителей, ни игр, ни темных какихто дел. Я его с детства помню и была в него влюблена, как кошка, он оставался для меня много лет великим и недосягаемым. И вот мне сделалось шестнадцать. И все свершилось внезапно. Я вернулась из лагеря, а мать была в отпуске, отец в больнице, а Ирка тогда только что вышла замуж и от нас уехала. Теперь они у нас живут, потому что дом наш скоро сломают, и на такую семью, вернее на две, дадут, наверное, большую квартиру, а то и две.
И я оставалась одна две недели. И две недели мы не расставались. Он увидел меня, подошел так просто и сказал:
— Какие мы, Томочка, стали взрослые да красивые. Нам, Томочка скоро замуж. Но до замужества не мешало бы нам, Тамара, поближе познакомиться!
Сейчас мне это смешно, после студенчества, светской моей жизни, да романов бурных, а тогда казалось верхом красноречия. Он сочинял стихи, Николай, и пел печальные песни. И в них была блатная жалостливость, которая казалась глубокой печалью, и в них были героями какие-то Сережи — честные, несправедливо наказанные, влюбчивые и тоскующие по своим любимым, а мне казалось, что он поет про себя: «Течет речка по песочку, бережочек точит, а молода девчоночка в речке ножки мочит». Про себя и про меня. Наверное, так оно и было. Он никогда не был груб со мной, нет, он был терпелив и покорен, но иногда давал понять друзьям своим и мне, что лапу он положил серьезно и крепко. И я это поняла сразу.
И мне было хорошо от того, что у меня есть и хозяин и слуга одновременно, и думала я, что буду с ним жить, сколько он захочет, и пойду за ним на край света — и стала его женщиной сразу, как только он этого захотел, и не жалею, потому что не он — был бы другой, хуже, должно быть.
Целый год мы ходили как чумные, не стесняясь ни родителей, ни соседей, никого. Девчонки в классе распрашивали — ну как? — Им хотелось знать подробности, больше всего в части физиологии. Я никогда им ничего не рассказывала и они отстали. Пристали педсовет и дирекция, снова пугали маму моим невероятно развратным будущим и печальным концом где-нибудь в больнице в инфекционном отделении или в травматологии, где я буду лежать с проломленным Николаем Святенко черепом, потому что они знали про Николая, все про него знали кроме меня. То, что знали они — я не хотела видеть, а то, что знала я — они видеть не могли.
А потом его арестовали за какую-то драку, судили и дали четыре года, а я уже умела курить и пить. Он меня научил. Но я не жалею. Не он, так другой бы научил — только хуже. А Николай никогда меня в темные дела свои не посвящал. А явные я знала. Он любил меня, жил где-то недалеко и даже работал в кинотеатре — рисовал рекламу по клеточкам. Фотографию расчертит на клеточки, а потом каждый квадрат перерисовывает в увеличенном варианте, чтобы похоже было. Теперь это смешно, а тогда думала — художник!
А его взяли да арестовали, Николая Святенко, первого моего мужчину, а может, и первую любовь. Потому что все остальные были уже остальные, даже сильнее, но не первые.
Я готовилась к экзаменам, тут этот арест, и все шушукаются за спиной, а Тамара петровна — та в лицо: «Что, дескать, доигралась со своим уголовником? Может, ты за ним поедешь, как жены декабристов». Наверное, надо было поехать, тогда бы не было всей последующей мерзости, но я готовилась к экзаменам и возненавидела его за то, что терплю издевательства и позор и в школе, и дома, и везде. И я не поехала.
*** ***
***
Максим Григорьевич Полуэктов проснулся там, где лег. Еще спящего нещадно донимало его похмелье, да так сильно, что и просыпаться он не хотел. И не только с похмелья, а так — зачем было ему просыпаться и что делать было ему, Максиму свет Григорьевичу, в миру, который он уже давно собирался покинуть, в реальности этой гнусной, где много лет у него сосало и болело в искрошенной хирургами трети желудка его. В этой сохранившейся зачем-то трети, которая и позволяла ему еще жить, но мешала тоже, и давала о себе знать эта проклятая треть приступами и рвотами. Ничего особенного не должен был делать он в этом мире, ничего такого интересного и замечательного, никакие свершения. Однако, все же встал Максим Григорьевич, где лег, выгнало его сон похмелье. Да и разве сон это был? Кошмары, да и только.
Какие-то рожи с хоботами и крысиными глазами звали его из-за окна громко и внятно, сначала медленно расставляя слова, потом, по мере погружения воспаленного его мозга в слабый сон, все быстрее и громче. Звали рожи зачем-то распахнуть окно и шагнуть в никуда, где легко и заманчиво; предлагали рожи какие-то мерзости, считая, должно быть, что они Максиму Григорьевичу должны понравиться. И все громче, быстрее, доходя почти до визга, звучали наперебой зовущие голоса.
Иди сюда, Максим, иди, милый, что ты там не видел на диване своем клопином? Гляди-ка, какая красавица ждет тебя! И предьявляли сейчас же красавицу: то в виде русалки — зеленою и с гнусной улыбкою, то убиенную какую-то, когда-то даже вдруг виденную уже женщину — голую и в крови. Встань, не лежи! Выйди-ка, Максим, на балкон, мы — вот они, здесь, за стеклом, перекинь ноги через перила, да прыгай, прыгай, прыгай!!!
И русалка, или девица хихикала или плакала и тоже манила ручкой, а потом все это деформировалось, превращалось совсем уже в мерзость и исчезало — если разомкнуть веки.
А теперь, после забытья, которое все-таки наступило ночью урывками и трудно, забытья, в какое погружаешься не полностью, с натугой и вздрагиваниями, и потом холодным, после забытья этого с вереницей тяжелых сновидений, — надо было, все-таки проснуться окончательно, спустить ноги с дивана, пойти на кухню и выпить ледяной воды из холодильника, а лучше бы пива засосать, да нет его — пива-то, ничего нет хмельного в доме, это Максим Григорьевич знал наверняка, потому что так всегда было, что утром ничего не было. Но вставать надо. И еще держась за сон нераскрытыми глазами и цепляясь за него, застонал он — пенсионер и пожарник, бывший служащий внутренней охраны различных заведений разветвленной нашей пенитенциарной системы, оперированный язвенник, желчный и недобрый молчун, Максим Григорьевич Полуэктов. Застонал, потому что подступали и начали теснить улетавший сон вчерашние и давешные воспоминания, от которых стыдно и муторно, и досадно, и зло берет на себя самого, а больше на тех, на свидетелей и соучастников пьяных его вчерашних действий и болтовни. И излишки желудочного сока уже подступали к горлу и просили спиртного: дай, дескать, тогда осядем обратно, вот и спазмы начали стискивать голову и тоже того же требовать — подай сей же момент, а то задавим, и показывали даже, намекали, как они его, Максима Григорьевича, задавят, эти спазмы.
И совсем уже некстати вспомнилось вдруг пресытившемуся инвалиду, как несколько лет назад в бутырке измывались над ним заключенные. Вот входит он в камеру, предварительно, конечно, заглянув в глазок и опытным глазом заметив сразу, что играли в карты, однако, пока он отпирал да входил, карты исчезли и к нему бросался баламут и шкодник — Шурик, по кличке «Внакидку» и начинал его, Максима Григорьевича, обнимать и похлопывать со всякими ужимками и прибаутками ласковыми. Максим Григорьевич и знал, конечно, что неспроста это, что есть за этим какой-то тайный смысл и издевка, отталкивал, конечно Шурика Внакидку и медленно подходил к койке, где только что играли, искал скурпулезно, вначале даже с радостным таким томлением, что вот сейчас под матрасом обтруханным и худым найдет колоду сделанную из газет. Из 8-10 листов спрессована каждая карточка и прокатана банкой на табурете, а уголочки вымочены в горячем парафине, а трефы, бубы и черви да пики нанесены трафаретом. Но никогда, как ни терпеливо и скурпулезно не искал Максим Григорьевич, никогда он колоду не находил и топал обратно ни с чем. А Шурик внакидку снова его обнимал и похлопывал, прощаясь. — Золотой, дескать, ты человек, койку вот перестелил заново, поаккуратней. Не нашел ничего, гражданин начальник? Жалко! А чего искал-то? Карты? Ай-ай-ай, да неужто карты у кого есть? Это вы напрасно! Ну, ладно, начальник, обшмонал и капай отсюда, а то я, гляди-ка, в одной майке, бушлатик помыли или проиграли — не помню уже. Отыгрывать надо! Так, что не мешай мне, человек, будь друг.
Потешалась камера и гоготала, а у Шурика глаза были серьезные, вроде он и не смеется вовсе, а очень даже Максиму Григорьевичу сочувствует, любит его в глубине лживой своей натуры.
Первое время Максим Григорьевич так и думал и зла на Шурика не держал. Шурик голиков по кличке «Внакидку» был человек лет уже 50 — ти, но без возраста, давнишний уже лагерный житель, знавший все тонкости и премудрости тюремной сложной жизни. Надзирателей давно уже не навидел, а принимал их как факт — они есть, они свою работу справляют, а он свое горе мыкает.
Здесь Шурик был уже три или 4 раза, проходил он по делам все больше мелким и незначительным — карманы да фармазон — и считался человеком неопасным, заключенным сносным, хотя и баламутом. Только потом узнал Максим Григорьевич, что карты он не находил потому, что колоду Шурик на нем прятал. Пообнимает, похлопает, приветствуя — и прячет, а прощаясь — достает.
Вспомнил это сейчас Максим Григорьевич и в который раз разозлился и выругался про себя. Проснулся, значит. С добрым утром! Кому с добрым? Вода жажду утолила минут на пять, а потом вырвало теплым и горьким. Походил хозяин по дому босым, помаялся и снова прилег. Хозяин… Да никакой он не хозяин в этом доме. Так — терпят да ждут, что помрет. Жена — давно уже не жена. Дочери — не дочери. Одна все плачет про свои дела, другая — Тамарка — сука. Второй год с ним не говорит, да и он не затевает разговоров-то. Больно надо. Она и дома-то почти не бывает, таскается с кем-то и по постелям прыгает, подлая. Было, правда, затишье в молчаливой их с Тамаркой вражде. Это, когда она в артистки собралась, да провавалилась на конкурсе в училище театральное, а он тогда устроился пожарником в театр. Она к нему туда часто приходила, не к нему, конечно, а спектакли глядеть, но пускал-то ее он, через служебный ход. Потом она дожидалась актеров, он в окошко видел со своего поста, как она уходит то с одним, то с другим — то с этим красивым и бородатым, то, но это уже потом, — с маленьким и хрипатым, это который песни сочиняет и поет.
При воспоминании о театре снова его передернуло и потянуло блевать. Насильно выпил он воды, чтобы было — чем, помучился да покричал над унитазом и снова лег. Сегодня 11 мая, а вчера в театре чествовали ветеранов. Их немного теперь осталось, но были все же. И Максиму Григорьевичу перепало за орден. Зачем он его нацепил — орден? Он хотя и боевой — «Боевого красного знамени», однако получен не за бои и войну, а за выслугу лет. 25 Лет отслужил — и отвесили плюс к часам с надписью — «За верную службу». Как розыскной собаке.
Максим Григорьевич сильно выпил вчера на дармовщинку. Со многими пил, особенно с этим артистом, что с томкой путался. Нехорошо это, конечно, — женатый все же человек, с дитем. Знаменитый, в кино снимается. А девка — совсем еще молодая, паразитка! Не мое это, конечно, дело, но все-таки. Так вот, стало быть артист этот — Сашка Кулешов, Александр Петрович, поправде сказать, потому что лет ему 35 уже, расчувствовался на орден, тост за него, за максима Григорьевича, сказал, что вот, мол:
— Мы все входим и выходим из театра. По крайней мере раза два в день видим Максима Григорьевича и привыкли к нему, как к мебели, а он де живой человек. С заслугами. И фронт у него за спиной, и инвалид он, и орден Красного знамени у него. А этот орден за просто так не дают, его за личную храбрость только. Это самый, пожалуй, боевой и ценный орден. Выпьем, — сказал, — за человека, его обладателя, скромного и незаметного человека. И дай ему бог здоровья.
Потом подсел к Максиму Григорьевичу с гитарой, спел несколько военных своих песен. Некоторые даже Максиму Григорьевичу понравились, хотя и знал он, что эти-то песни он поет везде, но пишет и другие — похабные, например, «Про Нинку наводчицу» и блатные. Их он поет по пьяным компаниям и по друзьям. А они его записывают на магнитофон и потом продают. Он — Сашка Кулешов, сочинитель. Конечно, Максим Григорьевич, песни эти слышал. Тамарка крутила. И они ему тоже нравились, да и парень этот был ему как-будто даже и знаком — похож чем-то на бывших его подчиненных, хотя здесь он играл, говорят, главные роли и считался большим артистом. Максим Григорьевич, хоть и сидел без дела все дни напролет на посту своем, однако, что делалось внутри театра, дальше проходной, не интересовало его совсем. Один раз, правда после того, как услышал дома песни, спросил даже у Тамарки:
— Это кто же такой поет?
— Мой знакомый!
— А он не сидел, часом?
— Он у тебя в театре работает. Кулешов это, Александр!
Максим Григорьевич даже рот раскрыл от удивления и на другой день пошел глядеть спектакль. Давали что-то из военной жизни. Кулешов и играл кого-то в солдатской одежде и пел. И опять Максиму Григорьевичу понравилось. А вчера он еще тост сказал и подсел, и песни пел. Нет! Он правда, ничего себе. Бутылку поставил, подливал и, конечно, стал расспрашивать про боевые заслуги и за что орден.
Максим Григорьевич умел молчать. Бывало, человек раз-два спросит его о чем-нибудь, а он не ответит. Человек и отстанет. А вчера он от выпитого расслабился и стал болтлив, даже расхвастался.
— Да, что орден, Александр Петрович, Саша, конечно, ты мне. Ордена не у одного меня. Что про него говорить.
— Да не скромничай, Максим Григорьевич!
— А чего мне скромничать. Я, дорогой Саша, такими делами ворочал, такие я, Сашок, ответственные посты занимал и поручения выполнял, что увидь ты меня тогда, лет тридцать назад — ахнул бы, а лет сорок — так и совсем бы обалдел, — занесло куда-то в сторону бывшего старшину внутренних войск МВД, и уже сам он верил тому, что плел пьяный его язык, и уже всякий контроль и нить утеряв, начал он заговариваться, и сам же на себя и напраслину возвел.
— Я сам Тухачевского держал!
— Как держал? — Опешил Саша и перестал бренчать.
— Так и держал, Саш, как держут — за руки, чтоб не падал.
— Где это?
— А где надо, Саш!
Про Тухачевского, конечно, Максим Григорьевич загнул. Это просто фамилия всплыла как-то в его голове, запоминающаяся такая фамилия, но мог бы вполне и Максим Григорьевич. Потому что других он держал, тоже очень крупных. И вполне мог держать Максим Григорьевич кого угодно. О чем он сейчас и имел ввиду сказать Саше Кулешову…
Так и думал Максим Григорьевич, что вскочет сашок после этих его слов на стул или на сцену и, призвав к тишине пьяных своих друзей, выкрикнет хриплым, но громким знаменитым своим голосом: выпьем еще за Максима Григорьевича, потому что он, оказывается, держал Блюхера! — Ага, еще одну фамилию вспомнил Максим Григорьевич.
Но Саша почему-то вместо этого встал, взглянул на случайного своего собутыльника с сожалением и отошел. Больше он ничего не пел, загрустил даже, потом, должно быть, сильно напился. Он — пьющий, Кулешов, ох-ох-ох какой пьющий. Все это вспомнил Максим Григорьевич и его опять замутило.
— И кто меня, дурака, за язык тянул? Хотя и хрен с ним, что мне с ним детей крестить, — он даже вымученно улыбнулся, потому что вышла сальная шутка, если подумать про Кулешова и Тамарку.
Еще раз отправился Максим Григорьевич в туалет, и все повторилось сначала, только теперь заболела эта проклятая треть желудка. Когда он назад тому четыре года выписывался из госпиталя МВД, где оперировался, врач его, Герман Абрамович, предупредил его честно и по-мужски:
— Глядите! Будете пить — умрете, а так — года три гарантия. А он уже пьет запоем четвертый год и жив, если это можно так назвать. А Герману Абрамовичу говорит, что не пьет, хотя и умный и врач хороший.
А помрет Максим Григорьевич только года через три, как раз накануне свадьбы Тамаркиной с немцем. А сейчас он не помрет, если найдет, конечно, чего-нибудь спиртного.


Где же, однако, раздобыть тебе, Максим Григорьевич, на похмелку? Загляни-ка в дочерние старые сумочки! Заглянул? Нет ничего. Да откуда же быть у дочерей? Ирка с мужем — как копейка лишняя завелась, премия зятьева или сэкономленные — они ее сейчас же в сберкассу, на отпуск откладывают. Они — дочка с зятем — альпинизмом увлекаются. И ездят на все лето в Домбай, то в Баксан куда-то там в горы. Словом, лазят там по скалам. Особенно зять — Борис Климов — лазит. Лазит да ломается. Хоть и не насмерть, но сильно. В прошлом году два месяца лежал — привезли переломанного еще в середине отпуска. Ничего — оклемался и в этом году опять за свое. Так что нету у ирки денег, Максим Григорьевич, а у Тамарки и искать не стоит, эта сама у матери на метро берет, да у соседа покурить стреляет. Пойти, нешто, к соседу? Так занято-перезанято. Да и нет, вроде, его еще, соседа. Он где-то на испытаниях. Он горючим для ракет занимается. Серьезный такой дядя, хоть и молоденький. Уехал он недели две назад на этот Байканур. Он теперь часто туда ездит. Поедет, а через неделю в газетах: «Произведен очередной запуск… „Космос-1991“. Все нормально и т. д.», И сосед возвращается веселый и довольный, и ссужает Максима Григорьевича, если, конечно, тот в запое. Но сейчас нету соседа, не приехал еще. Заглянуть разве в шкаф под простыни? Заглянул на всякий случай. Нету и там, потому что жена давно уже там зарплату не держит, перепрятала. И сидит Максим Григорьевич на диване, на своей, так сказать территории, потому что другая вся площадь квартиры не его, сидит и мучается жестоким похмельем — моральным из-за ордена и физическим из-за выпитого. Так бы и сидел он еще долго и бегал бы на кухню да в туалет, как вдруг зазвенела на лестничной клетке гитара, раздались веселые голоса и кто-то нахально длинным звонком позвонил в дверь и заорал: есть кто-нибудь? Отворяйте сейчас же! А то двери ломать будем! Голос показался Максиму Григорьевичу очень знакомым и он пошлепал открывать.
Глаза у него, хоть и налитые похмельной мутью, расширились, потому что на пороге стоял Колька Святенко, по кличке Коллега, собственной персоной, выпивший уже с утра, с гитарой и с каким-то еще хмырем, который прятал что-то за спиной и улыбался… И Колька лыбился, показывая уже четыре золотых зуба, и у хмыря золотых был полон рот, а у Кольки шрам на лбу свежий.
— А, Максим Григорьевич, — заорал Колька, как будто даже обрадовавшись. — Не помер еще? А мы к тебе с обыском! Вот и ордер, тут дружок его извлек из-за спины бутылку коньяку. «Двин» — успел прочитать Максим Григорьевич, — «Хорошо живут, гады!» А Колька продолжал:
Я вот и понятых привел — одного правда. Знакомьтесь — звать Толик. Фамилию до времени называть не буду. А прозвище — Штилевой. Толик Штилевой! Прошу любить! Шмон мы проведем бесшумно да аккуратно, потому что ничего нам не надобно, кроме Тамарки! Максим Григорьевич, который хотел было дверь у них перед носом захлопнуть, при виде коньяка, однако, передумал и при виде же его сейчас же побежал блевать. Глаза его налились кровью, он как-то задрал голову и, не закрывши дверь, побежал снова в совмещенный санузел.
Дружески и понятливо переглянулись и вошли сами. Пока Максим Григорьевич орал, а потом умывался, раскупорили бутылку «Двина», взяли стопочки в шкафу и, когда вернулся хозяин — обессилевший и злой, — Колька уже протягивал ему полный стаканчик.
— Со свиданьицем, Максим Григ, поправляйтесь на здоровье, драгоценный наш.
Максим Григорьевич отказываться не стал, выпил, запил водичкой, подождал, прошла ли. И друзья подождали, молча и сочувственно глядя и желая, очень желая тоже, чтобы прошла. Она и прошла. Он, вернее, — коньяк. Максим Григорьевич выдохнул воздух и спросил:
— Ты чего с утра глаза налил и безобразишь на лестнице, уголовная твоя харя? — ругнул он Кольку, ругнул, однако, беззлобно, а так, чего на язык пришло.
— Так там написано, — пошутил Колька, — лестничная клетка часть вашей квартиры, значит там можно петь, даже спать при желании. Давай по второй.
Выпили и по второй. Совсем отпустило Максима Григорьевича, и он проявил даже некоторый интерес к окружающему.
— Ты когда освободился?
— Да с месяца два уже!
— А где шманался, дурья твоя голова?
— Вербоваться хотел там же, под Карагандой, да передумал. Домой потянуло, да и дела появились, — Колька с толиком переглянулись и перемигнулись.
— Ну дела твои я, положим, знаю. Не дела они, а делишки — дела твои, да еще темные. В Москве-то тебе можно?
— Можно, можно, — успокоил Колька, — я по первому еще сроку, да и учитывая примерное мое поведение в местах заключения.
— Ну, это ты, положим, врешь! Знаю я твое примерное поведение! Максим Григорьевич выпил и третью.
— Знаю, своими же глазами видел!
Это была правда. Видел и знал Максим Григорьевич Колькино примерное поведение. Года три назад, когда путалась с ним Тамарка, ученица еще, и когда мать пришла зареванная из школы, попросила она:
— Ты ведь отец, какой-никакой, а отец. Пойди, поговори с ним! — Максиму Григорьевичу хоть и плевать было, с кем дочь и что, но все же пошел он и с Николаем говорил. Говорил так:
— Ты это, Николай, девку оставь. Ты человек пустой да рисковый. Тюрьма по тебе плачет. А она еще школьница, мать вон к директору вызывали.
Колька тогда только рассмеялся ему в лицо и обозвал разно мусором, псом и всяко, а потом сказал:
— Ты не в свое дело не суйся! Какой ты ей отец. Знаю я какой ты отец. Рассказывали да и сам вижу. А матери скажи, что томку я не обижаю и другой никто не обидит. Вся шпана, ее завидев, в подворотни прячется и здоровается уважительно. А если бы не я — лезли бы и лапали. Та что со мной ей лучше, — уверенно закончил Николай.
Максим Григорьевич и ушел ни с чем, только дома ругал Тамарку всякими оскорбительными прозвищами и мать ими же ругал, и сестру с мужем, и целый свет.
— Пропадите вы все — вся ваша семья поганая да блядская. Не путайте меня в свои дела. Я с уголовниками больше разговаривать не буду. Я б с ним в другом месте поговорил. Но, ничего, — может быть еще и придется.
И накаркал, ведь, старый ворон. Забрали Николая за пьяную какую-то драку с поножовщиной да с оскорблением власти. И по странной случайности все предварительное заключение просидел тот в бутырке, в камере, за которой Максим Григорьевич тогда следил. Он как сейчас помнит, Максим Григорьевич, — входит он, как всегда, медленно и молча в камеру и встает ему навстречу Николай Святенко, по кличке Коллега, — уголовник и гитарист, наглец и соблазнитель его собственной, хотя и нелюбимой, дочери. И совсем не загрустил он от того, что грозило ему от 2 до 7, по статье 206 (б) уголовного кодекса, а даже как будто наоборот, чувствовал себя спокойнее и лучше.
— А-а, Максим Григорьевич — ненаглядный тесть. Прости, кандидат только в тести. Вот это встреча! Знал бы ты, как я рад, Максим Григорьевич. Ты ведь и принесешь чего-нибудь, чего нельзя, подмаргивал ему Колька, — по блату да по родственному, и послабление будет отеческое мне и корешам моим. Верно ведь, товарищ Полуэктов?
Максим Григорьевич, как мог, тогда Кольку выматерил, выхлопотал ему карцер, а при другом разе сказал:
— Ты меня, ублюдок, лучше не задирай. Я тебе такое послабление сделаю! Всю жизнь твою поганую, лагерную помнить будешь. Николай промолчал тогда, после карцера, к тому же у него на завтра суд назначен был. Он попросил только:
— Тамаре привет передайте. И все. И пусть на суд не идет. Максим Григорьевич ничего передавать, конечно, не стал. А на другой день Кольку увезли и больше он его не видал и не вспоминал даже. И вдруг — вот он, как снег на голову, с коньяком да с другом, как ни в чем не бывало — попивает и напевает:
— Снег скрипел подо мной, поскрипев затихал,
И сугробы прилечь завлекали.
Я дышал синевой, белый пар выдыхал,
Он летел, становясь облаками!
— Что думаешь делать, если, конечно, не секрет? — Спросил максим Григорьевич. — На работу думаешь или снова за старое?
— За какое это старое? Я работал, Максим Григорьевич, я рекламу рисовал, а драка та случайная. Играли в петуха во дворе. Один фраер хорошо разбанковался — третий круг подряд всех чешет, на кону уже 200 было, ну, и я, хоть и выпивши — вижу передергивает он. Я карты бросил и врезал ему, надел на кумпол. Он кровью залился. А парень оказался цепкий да настырный. Так что мы с ним минут десять разбирались. А пока милиция подоспела, соседи. Стали вязать. А я вашего брата недолюбливаю, — извинился Колька, — теперь люблю больше себя, а тогда дурной был, не понимал еще, что власть надо любить. И бить ее очень даже глупо. Ну, и конечно милиции досталось. Вот, так что драка эта дурацкая и срок схлопотал я ни за что. Да что теперь об этом. Это быльем поросло.
— А ямщик молодой не хлестал лошадей,
Потому и замерз, бедолага,
пропел Колька продолжение песни, из которой выходило, что если бы ямщик был злой и бил лошадей, он мог бы согреться и не замерз бы, и не умер. Так всегда, дескать, в несправедливой этой жизни добрый да жалостливый помирает, а недобрый да жестокий живет.
Песня Максиму Григорьевичу показалась хорошей и странно напомнила песни Саши Кулешова — артиста и вчерашнего собутыльника. Опять засосало у него под ложечкой от досады за давешнее хвастовство и, отгоняя ее, досаду, Максим Григорьевич спросил для приличия, что-ли у Толика — дружка Колькиного, который во все продолжение разговора только лыбился и подпевал:
— А ты чем занимаешься?
— Я-то? Я — пассажир.
— А-а, — протянул Максим Григорьевич, хотя и не понял, кто-кто, говоришь?
— Пассажир! По поездам да такси. Работа такая — пассажир. Максим Григорьевич недоверчиво так взглянул на него, но, решив не показать виду, что такой профессии он не знает, больше спрашивать не стал. «Ну их к дьяволу, — народ коварный, да подковыристый, нарвешься опять на розыгрыш какой-нибудь и посмешищем сделаешься».
— Ну, а ты-то, ты-то, Николай, что делать будешь?
Снова переглянулись дружки и Николай ответил:
— Пойду в такси, должно быть, шофером. Поработаю на план и на себя маленько. — Разговор шел вот уже час почти, а Николай про Тамарку не спрашивал. Ждал, должно быть, что Максим Григорьевич сам скажет. А тот не торопился, тянул резину, может нарочно, чтобы помучать.
А уж как хотелось Николаю расспросить да разузнать про Тамару, бывшую свою подругу, у которой был первым и которой сам же разрешил — не ждать. Он тогда и не думал вовсе, что будет думать о ней и грустить и печалиться. Там — под Карагандой, где добывал он с бригадой уголь для страны, ночью, лежа в бараке, вымученный и выжатый дневной работой, отругавшись с товарищами или поговорив просто, должен был бы он засыпать мертво. Но сон не шел, он и считал чуть ли не до тысячи, и думал о чем-то приятном, всплывали в памяти его и двор, и детство его, голубятника Кольки Коллеги, и ленька сопеля, у которого брат на «Калибре», и позднейшее — многочисленные его рисковые и опасные похождения, и, конечно, женщины. Их было много в Колькиной бесшабашной жизни. Совсем еще пацана, брали его ребята к гулящим женщинам. Были девицы всегда выпившие и покладистые. По нескольку человек пропускали они в очередь ребят, у которых это называлось — ставить на хор. Происходило это все в тире, где днем проводили стрельбы милиционеры и досаафовцы, стреляли из положения лежа. Так что были положены на пол спортивные маты и на них-то и ложились девицы, и принимали однодневных своих ухажеров пачками, в очередь, молодых, пьяноватых ребят, дрожащих от возбуждения и соглядатайства. — Да ты же пацан совсем, — говорила одна Кольке, когда он пришел туда первый раз. — Молчи, шалава! — Сказал тогда Колька как можно грубее и похожее на старших своих товарищей, прогоняя грубостью мальчишеский свой страх. Девица поцеловала его взасос, обняла, а потом сказала: — Ну вот и все! Ты — молодец. Хороший будешь мужик. — И отрезала очередному — следующего не будет. Хватит с вас. — Встала и ушла. Запомнил ее Колька — первую свою женщину и даже потом расспрашивал о ней у ребят, а они только смеялись, да и не знали они, откуда она и кто такая. Помнил ее Колька благодарно, потому что не был он тогда молодцом, и так… Ни черта не понял от волнения и нервности, да еще дружки посмеивались и учили в темноте не так надо, Коля, давай покажем, как. А другая девица на мате рядом, которая уже отдыхала и отхлебывала из горлышка водку, рассказывала с подробностями, как подруге ее, то есть сейчасной Колькиной любовнице, год назад ломали целку. Был это некто Виталий Бабешка, знаменитый бабник и профессорский сынок. Все это Колька слышал и не мог сосредоточиться и понять — хорошо ему или нет.
Потом были другие разы, были и другие, совсем девчонки. Их заволакивали в тир насильно, они отдавались из-за боязни и потом плакали, и Кольке было их жалко.
Когда стал он постарше, появились у него женщины и на несколько дней и дольше, был у него даже роман с администраторшей кинотеатра, где он работал. Администраторша была старше его лет на десять, крашеная яркая такая блондинка. Николаю она казалась самым верхом совершенства красоты и, когда она оставила его, презрев ради какого-то циркача, гонщика по вертикальной стене, он чуть было с собой не кончил, Колька. А он мог. Но не стал. А напротив даже, подошел как-то к окончанию аттракциона с явным намерением покалечить циркача, а потом заглянул в павильон, сверху оттуда все видно и так был потрясен и ошарашен, что не дождался гонщика, а просто ушел.
Эти и другие истории вспоминались и мелькали в глазах его, когда отдыхал в бараке на нарах в старом непереоборудованном лагере под Карагандой. Эти и другие, но чаще всего всплывало перед ним красивое Тамаркино лицо, всегда загорелое, как в тот год, после лета, когда у них все случилось. Он и подумать никогда не мог, что будет вспоминать и тосковать о ней, даже рассмеялся бы если бы кто-то предсказал подобное. Но у всех его друзей и недругов вокруг были свои, которые, как все друзья и подруги надеялись, ждали их дома. Была это всеобщая и тоскливая необходимость верить в это — самое, пожалуй, главное во всей этой пародии — на жизнь, на труд, на отдых, на суд.
И глубокое Колькино подсознание — само выбросило на поверхность прекрасный Тамаркин образ и предьявляло его каждую ночь усталому Колькиному мозгу, как визитную карточку, как ордер на арест, как очко — 678-8. И Колька свыкся и смирился с образом этим назойливым и даже не мог больше без него, и если б кто-нибудь теперь посмеялся бы над этими сантиментами, Колька бы прибил его в ту же минуту. И лежал он с зарытыми глазами и стонал от тоски и бессилия. Но ни разу не написал даже, ни разу не просил никого ничего передавать, хотя все, кто освобождался раньше, предлагали свои услуги. — Давай, Коллега, письмо отвезу, — Кольку уважали в лагере за неугомонность и веселье, — чего мучаешься? Писем не ждешь и не получаешь! Помрешь так!
— Ничего, — ответил он, — приеду — разберемся. — Писем он и вправду не получал и даже сестрам запретил настрого писать, а дружки и не знали, где он, да и Тамара тоже.
А сейчас сидит он в ее доме и не спрашивает у отца ее, из самолюбия, что-ли, ничего о ней. Пьет с ним, с Максимом Григорьевичем, да перекидывается не значащими ничего фразами и напевает:
— Что вы там пьете? Мы почти не пьем.
Здесь снег да снег при солнечной погоде!
Ребята, напишите обо всем,
А то здесь ничего не происходит,
— пел Николай тихим севшим голосом, почти речитативом, напевая нехитрую мелодию:
— Мне очень не хватает вас,
Хочу увидеть милые мне рожи,
Как там Тамарка, с кем она сейчас?
Одна? Тогда пускай напишет тоже.
— Колька нарочно Тамарка, вместо положенного — Надюха.
— Страшней быть может только страшный суд,
Письмо мне будет уцелевшей нитью.
Его, быть может, мне не отдадут,
но, все равно, ребята, напишите.
— закончил Колька просительно и отчаянно, с закрытыми глазами и повибрировал грифом, чтобы продлить звук, от чего вышло уж совсем тоскливо.
— Ты откуда эту песню знаешь? — спросила она, когда он открыл глаза и взглянул на нее.
— Это ребята привезли. Какой-то парень есть, Александр Кулешов называется. В лагере бесконвойные большие деньги платили за пленки. Они все заигранные по 100 раз, мы вечерами слова разбирали и переписывали. Все без ума ходят от песен, а начальство во время шмонов, обысков то есть, листочки отбирало. Он вроде где-то сидит, Кулешов этот, или даже убили его. Хотя не знаю. Много про него болтают. Мне человек десять разные истории рассказывали. Но, наверное, все врут. А тебе понравилось?
— Понравилось, — тихо сказала Тамара, — спой Коленька еще, попросила она.
— Потом! — он снова приблизился к ней, отложив гитару, и попросил: — ты, может, все же поцелуешь меня, Том?!
Она не ответила. Тогда Колька сделал то, что и должен был в подобном случае сделать — отворил он балконную дверь, перекинулся одним махом через перила и погрозил, что разомкнет пальцы, если она его сей же момент не поцелует в губы страстно и долго, в губы. Попросил он так, чтобы что-нибудь сказать и разрядить, что ли, обстановку, вовсе не расчитывая, что просьбу его удовлетворят. Но, неожиданно для него и для себя, Тамара подошла к нему, висящему на перилах, и поцеловала так, как он требовал, долго и горячо, может быть и не страстно, но горячо.
Мгновенно как-то промелькнуло в ее голове: «Вот я ему так и отомщу — Сашке. Вот так». А он уже поднимал руки, снова тело свое перекинул на балкон, и начал целовать ее сам, как голодный пес набрасывается на еду, как человек, которому долго держали зажатыми нос и рот, а потом дали воздуху, хватает его жадно, как…
— Запри дверь, — сказала Тамара. — Псих! Придут ведь сейчас.
Он поднял ее на руки, боясь оставить даже на миг, с ношей своей драгоценной подошел к двери и запер. Так же тихо понес ее к дивану.
— Не сюда, — сказала она, — в мою комнату.
Она слышала, как колотится и рвется из-под ребер его сердце, как воздух выходит из груди его и дует ей в лицо. И она обняла его и притянула к себе, а он бормотал, как безумный — Томка! Томка! — И закрывал губы ее телом, дышал ее запахом, ею всей и проваливался куда-то в густую горячую черноту, на дне которой было блаженство и исполнение всех желаний, плавал в обнимку в терпком и пахучем вареве, называемом наслаждение.
И не помнил он ничего, что случилось, потому что сознание бросило его в эти минуты. Очнулся только услышав:
— А теперь, Коля, правда — уходи и никогда больше не возвращайся. Слышишь? Я прошу тебя, если любишь. Сейчас мне надо одной побыть. Не думай, что из-за тебя. Просто одной.
— Не уйду я никуда, Тамара! И вернусь обязательно! И ни с кем тебя делить не буду. Ты же знаешь, что Колька Коллега держит мертвой хваткой. Не вырвешься!
Вырвусь, Коля! Я сейчас сильная, потому что мне очень плохо!
— Кто-нибудь обидел? — Убью!
— Ну вот, убью! Другого нечего и ждать от тебя. И если б знал ты кого убивать собираешься?
— Кого же?
— Я, Коля, вот уже три года с Кулешовым Сашей, которого песню ты мне спел и который сидит или убит — все сразу. Ни то, ни другое, Коля. Живет он здесь, в театре работает, а сейчас у меня с ним плохо.
На все, что угодно, нашел бы ответ Коллега, на все, кроме этого, потому что еще там, в лагере, казалось ему, что знает он этого парня, что встреть он его — узнал бы в толпе, что появись он только, и стали бы они самыми близкими друзьями, если душа его такая как песни — не может и быть иначе. Сколько раз мечтал Колька, чтобы привезли его в лагерь, да и не он один — все кругом мечтали и хотели бы с ним поговорить хотя бы. Всего ожидал Колька, только не этого. И не зная, что и как ответить и как вести себя не зная, встал Колька и вышел, не дожидаясь дружка своего и Максима Григорьевича.



От составителя


Эта книга — не песенник.
Хотя, составляя ее и перечитывая стихи Владимира Высоцкого, я все время слышал его голос. За каждой строкой слышал, за каждым словом.
И даже тогда, когда мне встречались абсолютно незнакомые стихи, все равно где-то далеко в глубине возникала и звучала мелодия. И голос Высоцкого звучал. Голос, который продолжает жить…
Давно уже замечено, что когда умирает известный человек, то число его «посмертных друзей» сразу же начинает быстро расти, в несколько раз превышая количество друзей реальных, тех, которые были при жизни.
И объяснить это явление, в общем-то можно: ведь всегда находятся люди, жаждущие погреться в лучах чьей-нибудь славы — хотя бы и посмертной. Тем более, что обладатель этой славы уже не в силах никому возразить, не в силах что-либо опровергнуть.
Поэтому и витийствуют в табачном дыму застолий новоявленные «близкие друзья» и «закадычные приятели», Поэтому они и «вспоминают»: «Шли мы как-то с Владимиром Высоцким по Басманной…» Или «забегаю это я однажды к Высоцкому, а он мне и говорит…», или еще хлеще: «А с Володькой мы были — водой не разольешь!..»
Я знаю, как много таких «воспоминаний» Объявилось теперь у Высоцкого. Ну да бог с ними, пусть потешатся!.. Я — не о них.
Я — о том, что у Высоцкого и у его песен и в самом деле великое множество истинных, серьезных друзей! Тех самых друзей, ради которых он работал и для которых жил.
Наверное, у каждого человека, знакомого с песенным творчеством Владимира Высоцкого, есть, так сказать, «свой собственный Высоцкий», есть песни, которые нравятся больше других. Нравятся потому, что они чем-то роднее, ближе, убедительнее.
«Свой Высоцкий» есть и у меня.
Был такой вроде бы неплохой фильм — «Вертикаль». Был и прошел. А песни, написанные Высоцким для этого фильма, остались. Были еще фильмы, были спектакли, которые «озвучивал» Высоцкий, и очень часто песни, созданные им, оказывались как бы на несколько размеров больше самого фильма или спектакля. Каждый раз у этих песен начиналась своя отдельная (и очень интересная!) Жизнь. Они сразу же шли к людям, шли, будто бы минуя экран или сцену.
И особенно ясно это понимаешь, когда вслушиваешься песни, написанные Владимиром Высоцким о войне…


Почему все не так? Вроде все как всегда:

То же небо опять голубое,

Тот же лес, тот же воздух и та же вода,

Только он не вернулся из боя.




Он молчал невпопад и не в такт подпевал,

Он всегда говорил про другое,

Он мне спать не давал, он с восходом вставал,

А вчера не вернулся из боя.

То, что пусто теперь, — не про то разговор,

Вдруг заметил я: нас было двое…

Для меня словно ветром задуло костер,

Когда он не вернулся из боя.




Нам и места в землянке хватало вполне,

Нам и время текло для обоих…

Все теперь одному, только кажется мне,

Это я не вернулся из боя.




На мой взгляд, песня «Он не вернулся из боя» — одна из главных в творчестве Высоцкого. В ней, помимо интонационной и психологической достоверности, есть и ответ на вопрос: почему поэт, человек, (по своему возрасту явно не мог принимать участия в войне) все-таки пишет о ней, более того — не может не писать?
А все дело в судьбе. В твоей личной судьбе, которая начинается вовсе не в момент рождения человека, а гораздо раньше. В личной человеческой судьбе, которая никогда не бывает чем-то отдельным, обособленным от других людских судеб. Она, твоя судьба, — часть общей, огромной судьбы твоего народа. И существуешь ты на Земле, продолжая не только собственных родителей, но и многих других людей. Тех, которые жили до тебя. Тех, которые когда-то защитили твой первый вздох, первый крик, первый шаг по земле.
Песни Высоцкого о войне — это, прежде всего, песни очень настоящих людей. Людей из плоти и крови. Сильных, усталых, мужественных, добрых.
Таким людям можно доверить и собственную жизнь, и Родину. Такие не подведут.


Сегодня не слышно биения сердец.

Оно для аллей и беседок.

Я падаю, грудью хватая свинец,

Подумать успев напоследок:

«На этот раз мне не вернуться.

Я ухожу — придет другой.

Мы не успели, не успели, не успели оглянуться,

А сыновья, а сыновья уходят в бой».




Именно так и продолжается жизнь, продолжается общая судьба и общее дело людей. Именно так и переходят от родителей к детям самые значительные, самые высокие понятия.
У Владимира Высоцкого есть песни, которые чем-то похожи на роли. Роли из никем не поставленных и — более того — никем не написанных пьес.
Пьесы с такими ролями, конечно, могли бы быть написаны, могли бы появиться на сцене. Пусть не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Но дело в том, что ждать до завтра Высоцкий не мог, не хотел. Он хотел играть эти роли сегодня, сейчас, немедленно! И поэтому сочинял их сам, сам был режиссером и исполнителем.
Он торопился, примеряя на себя одежды, характеры и судьбы других людей — смешных и серьезных, практичных и бесшабашных, реальных и выдуманных. Он влезал в их заботы, проблемы, профессии и жизненные принципы, демонстрировал их способ мыслить и манеру говорить. Он импровизировал, увлекался, преувеличивал, был дерзок и насмешлив, дразнил и разоблачал, одобрял и поддерживал.
Причем все это он делал так талантливо, так убедительно, что иные слушатели даже путали его с теми персонажами, которых он изображал в своих песнях. Путали и — восторгались, путали и — недоумевали.
А Высоцкий вроде бы и не обращал на это никакого внимания. Он снова и снова выходил на сцену, продолжая сочинять и петь свои всегда неожиданные, разноплановые, злободневные — «песни-роли». И в общем-то это уже были не роли, а, скорее, — целые пьесы со своими неповторимыми характерами, непридуманными конфликтами, точно выстроенным сюжетом.
Исполняя их, Высоцкий мог быть таким грохочущим, таким штормовым и бушующим, что людям, сидящим в зале, приходилось, будто от сильного ветра, закрывать глаза и втягивать головы в плечи. И казалось: еще секунда — и рухнет потолок, и взорвутся динамики, не выдержав напряжения, а сам Высоцкий упадет, задохнется, умрет прямо на сцене… Казалось: на таком нервном накале невозможно петь, нельзя дышать!
А он пел. Он дышал.
Зато следующая его песня могла быть потрясающе тихой. И от этого она еще более западала в душу. Высоцкий, который только что казался пульсирующим сгустком нервов, вдруг становился воплощением возвышенного спокойствия, становился человеком, постигшим все тайны бытия. И каждое слово звучало по-особому трепетно:


Я поля влюбленным постелю,

Пусть поют во сне и наяву!

Я дышу — и, значит, я люблю!

Я люблю — и, значит, я живу!




Высоцкий пробовал себя в разных интонациях, он искал для своих «пьес» все новые и новые краски, новые детали, поэтому, его песни имеют несколько авторских вариантов, изменений, сокращений. И в этом — тоже он, Высоцкий, — его натура, его неудовлетворенность собой, его способ творчества.
Можно сказать, что дверь в его «творческую лабораторию» была постоянно распахнута. Он был весь на виду. Со всеми своими удачами и неудачами, находками и проколами, сомнениями и убежденностью.
Он написал много песен. И, конечно, не все они равны.
Но это всегда — неровность дороги, ведущей к постижению истины, к открытию людей и, значит, — к открытию самого себя…
Он никогда не пел свои песни свысока, никогда не стоял над зрителем, над слушателем. И эстрада (впрочем, так же как и сцена, и съёмочная площадка) была для него не пьедесталом, а местом, откуда его просто-напросто лучше видно и лучше слышно. А еще она была местом его работы. Работы — с полной самоотдачей. На износ. Всегда и во всем…
Много раз я слышал, как его песни исполняли другие порою очень хорошие — певцы. Не могу сказать, что эти певцы недостаточно старались. Нет, они вкладывали в каждую песню все свое умение, весь свой темперамент и опыт!
А песня все равно получалась какой-то другой, разученной, взятой напрокат. Она — будто одежда с чужого плеча — то морщила на спине, то жала в груди, а то вообще расползалась по швам.
И дело тут даже не в своеобразной исполнительской манере Высоцкого. Ведь в конце концов любую манеру можно скопировать.
Манеру — можно, а душу — нельзя…
Он был невероятно популярен. Достать билет на его выступление было намного труднее, чем «пробиться» Летом сочинскую или ялтинскую гостиницу.
Но если для нормальных людей Владимир Высоцкий был своим, был близким, необходимым и любимым актером, то для мещанствующих снобов он, прежде всего, был «модным».
Я ненавижу публику так называемых «престижных премьер».
Не всю, конечно, публику, а ее самодовольную (кстати, не такую уж малочисленную) — снобистскую часть. Ненавижу типов, которые появляются на премьерах вовсе не потому, что в каждом первом спектакле (или концерте) есть, как в рождении ребенка, какая-то щемящая торжественность, соединение боли и радости, достигнутого и недостижимого.
Нет, быть на премьере — для снобов не самое главное, для них главное — попасть туда! Попасть, чего бы это ни стоило, «отметиться», Хотя бы только для того, чтобы обзвонить «не попавших»: «Как, вы не были?! Ну-у, много потеряли!.. ТаM была такая-то с таким-то. И этот был… И та…»
Именно такие мещанствующие снобы распускали о Высоцком нелепые, почти фантастические сплетни и слухи, и в то же самое время заискивали и лебезили перед ним. О, как им хотелось, чтобы он Высоцкий — стал бы и для них «своим в доску», «рубахой-парнем», Закадычным «дружком-приятелем»!
А он ненавидел мещан. И снобов — презирал. Любых.
Недаром есть у него горькая и злая песня, которая заканчивается такими словами:


Не надо подходить к чужим столам

И отзываться, если окликают.




Однако, когда Владимира Высоцкого окликали не снобы, а люди просто люди, — он поворачивался к ним охотно, поворачивался всем корпусом и отзывался всем сердцем!
Вспомните, к примеру, его «сказочные песни». Те самые, которые он писал для «Алисы в стране чудес», Для кинофильма «Иван да Марья» И просто так — для себя. Дети, общаясь со взрослыми, моментально распознают, кто из взрослых с ними — на равных, а кто только «прикидывается ребенком».
Так вот, сочиняя свои «детские сказочные песни», Владимир Высоцкий ребенком никогда не прикидывался. Он просто был им.
За хриплым напряженным голосом и жесткой манерой пения до поры до времени скрывалась восторженная и добрая ребячья душа, прятался человек, гораздый на выдумку и озорство, умеющий верить в чудо и создавать его…


Догонит ли в воздухе, или шалишь,

Летучая кошка летучую мышь?

Собака летучая — кошку летучую?..




Эти «вечные вопросы» детства задает себе Алиса, и слезы ее текут конечно же — в «слезовитый океан»…
А вот как трогательно и вместе с тем категорично звучит серенада влюбленного Соловья-разбойника из другой — более взрослой сказки:


Выходи, я тебе посвищу серенаду,

Кто тебе серенаду еще посвистит?

Сутки кряду могу, до упаду,

Если муза меня посетит.

Я пока еще только шутю и шалю,

Я пока на себя не похож,

Я обиду стерплю, но когда я вспылю,

Я дворец подпалю, подпилю, развалю,

Если ты на балкон не придешь…




Ну, кто, по-вашему, сможет устоять перед такими доводами влюбленного? Да никто на свете!..
В одной из «сказочных песен» Высоцкий задает вопрос, удивительный по своей «детскости» И мудрости:


Что остается от сказки потом,

После того, как ее рассказали?..




А действительно — что?
Могу сказать: когда я впервые услышал эти песни, у меня долго не проходило какое-то особое ощущение свежести, улыбки, доброты. И я еще больше поверил в истину: даже тогда, когда в начале сказки все «страшно, аж жуть!» — Конце ее все страхи обязательно исчезнут, там непременно светит солнце и торжествует добро!
Так, что, после того как сказку рассказали, остается многое. В том числе и чисто профессиональное уважение Высоцкому. Ведь по этим стихам видно, как радостно он работал над ними, буквально «купаясь» в теме! Я даже вижу, как он улыбался, записывая лихие, частушечные, виртуозно сделанные строки:


Много тыщ имеет кто

Тратьте тыщи те.

Даже то, не знаю что,

Здесь отыщете…




Так поют скоморохи на сказочной ярмарке. А вот как начинается песня царских глашатаев:


Если кровь у кого горяча

Саблей бей, пикой лихо коли.

Царь дарует вам шубу с плеча

Из естественной выхухоли…




Такого раскованного и — одновременно — точного обращения со словами, непринужденного Владения разговорными интонациями в стихах добиться очень трудно. А Высоцкий добивался.
Но он умел быть не только добрым. И не только покладистым.
Когда некоторые «весьма специфические» зарубежные доброхоты пробовали его «на излом», То Высоцкий, оставаясь самим собой, разговаривал с ними жестко и однозначно. Родину свою в обиду он не давал никому.
Помню, как в октябре 1977 года группа советских поэтов приехала в Париж для участия в большом вечере поэзии.
Компания подобралась достаточно солидная: К. Симонов, Е.Евтушенко, О. Сулейменов, Б. Окуджава, В. Коротич, М. Сергеев, Р.Давоян. Был в нашей группе и Владимир Высоцкий. Устроители вечера явно сэкономили на рекламе. Точнее, она отсутствовала напрочь! И конечно же нам говорили: «Стихи?! B Париже?! Абсурд!.. Вот увидите — никто не придет!..»
Мы увидели. Пришли две с половиной тысячи человек.
Высоцкий выступал последним. Но это его выступление нельзя было назвать точкой в конце долгого и явно удавшегося вечера. Потому что это была никакая не точка, а яростный и мощный восклицательный знак!..
Так кем же он был все-таки — Владимир Высоцкий? Кем он был больше всего? Актером? Поэтом? Певцом?
Я не знаю.
Знаю только, что он был личностью. Явлением. И факт этот в доказательствах уже не нуждается… Высоцкий продолжает свою жизнь. Его сегодня можно услышать в городских многоэтажках и сельских клубах, на огромных стройках и на маленьких полярных станциях, в рабочих общежитиях и в геологических партиях.
Вместе с нашими кораблями песни Высоцкого уходят в плавания по морям и океанам нашей планеты. Вместе с самолетами взмываются в небо. А однажды даже из космоса донеслось:
Если друг оказался вдруг
И не друг и не враг, а так.
Если сразу не разберешь,
Плох он или хорош.
Парня в горы тяни — рискни.
Не бросай одного его.
Пусть он в связке одной с тобой.
Там поймешь, кто такой…
Эту песню пел звездный дуэт космонавтов в составе В. Коваленка и А. Иванченкова. И надо сказать, что здесь все было на высоте и песня, и исполнение!..
Лучшие песни Владимира Высоцкого — для жизни. Они — друзья людей. В песнях этих есть то, что может поддержать тебя в трудную минуту, — есть неистощимая сила, непоказнаЯ нежность и размах души человеческой.
А еще в них есть память. Память пройденных дорог и промчавшихся лет. Наша с вами память… Когда-то он написал: «но кажется мне, не уйдем мы с гитарой на заслуженный, но нежеланный покой», правильно написал!
Роберт Рождественский


Возьмемся за руки, друзья!




Менестрель

Специальный выпуск — август-сентябрь 1980 г.

Стенная газета московского КСП.




Сомкните стройные ряды!

Покрепче закупорьте уши!

Ушел один — в том нет беды,

Но я приду по ваши души!







В.С.Высоцкий Слово прощания


26 июля Москва прощалась с актером московского театра Драмы и Комедии на Таганке, поэтом, бардом Владимиром Семеновичем Высоцким.
В траурном убранстве помещение театра. На сцене, устланной цветами, на высоком постаменте — гроб с телом В. С. Высоцкого. В зале — множество венков: от министерства Культуры РСФСР, от Союза киноматографистов СССР, коллектива театра, от коллективов других столичных театров, от московского КСП и других учреждений культуры, от родных и друзей покойного.
На состоявшейся гражданской панихиде выступили Ю. Любимов, М. Ульянов, Г. Чухрай, В. Золотухин, Н. Михалков.
В. С. Высоцкий похоронен на Ваганьковском кладбище.

Юрий Любимов


Есть древнее слово — бард. У древних племен галлов и кельтов так называли певцов и поэтов. Они хранили ритуалы своих народов. Они пользовались доверием народа. Их творчество отличалось оригинальностью, неповторимостью и самобытностью. Они хранили традиции своего народа, народ им доверял и чтил их.
К этому чудесному племени принадлежал ушедший, который лежит перед нами и который играл на этих подмостках долгое время своей зрелой творческой жизни. Над ним вы видите занавес из «Гамлета», вы слышали его голос, когда он кончал пьесу прекрасными словами поэта, такого же, как и он, и другого замечательного поэта, который перевел этого гения — Бориса Пастернака.
Владимир был неукротимый человек — он рвал свое сердце, оно не выдержало и остановилось. Третий день люди идут день и ночь, проститьсся с ним, постоять у его портрета, положить цветы, открыть зонты и охранять цветы от солнца, чтобы они не завяли. Мы мало охраняли его при жизни, но, видно, такова горькая традиция русских поэтов. Но все, что вы видите здесь, говорит само за себя.
О его мощи я вам приведу один случай. В выходной день мы приехали на КАМАЗ всем театром. Вышли и пошли по улице в дом, где мы должны были жить. Все строители открыли окна — улица длилась километр — выставили магнитофоны — и звучали весь километр его песни на полную мощь. И он шел по городу, как Спартак. Вот какова сила этого таланта, и вот почему он вызывал, конечно, раздражение многих мелких людей. Мы сделаем все, чтобы сохранить его память в театре. У него остались дети — наша святая обязанность — заботиться о них; святая обязанность детей — помнить, кто их отец.

Михаил Ульянов


В нашей актерской артели — большая беда. Ушел один из своеобразнейших, неповторимых, ни на кого не похожих мастеров. Артель делает общее дело вместе, но каждый мастер может что-то сделать так, как никто другой. Владимир Высоцкий был личностью, артистом такой неповторимости, ни на что не похожей индивидуальности, что его смерть — это зияющая рана в нашем актерском братстве.
Говорят, незаменимых нет. Нет, есть! Придут другие, но такой голос, такое сердце и такая ярость и боль уже из нашего актерского братства уйдет. Он был замечательным актером, одним из интереснейших актеров современности. И он был певец. Для него песня была вторым языком, вероятно, он был создан так, что не мог все выразить словами, как мы не можем многое выразить, но он обладал поразительным даром песни, через которую он любил, ненавидел, презирал, нежно относился, надеялся, мечтал, болел, мучился. Эти песни были как крик, эти песни были как стон сердца, как хруст разрываемого сердца. Его песни любили, не любили, его песни шокировали, удивляли, восхищали, но они были выражением каких-то таких народных струн, которые сегодня проявились полной мере.
Он прожил короткую жизнь, он действительно не мог остановить своих лошадей, у него не хватило сил. Но ведь этом и весь Владимир — или, как его называли, Володя Высоцкий; в том, что его лошади в пене, в ярости, в намете, в неостановимости, — и был Высоцкий. И, может быть, поэтому такая любовь, такая боль, такая потеря. Кто знает, кто может обьяснить? Но рана большая и невосполнимая.
Володя, в одной из песен ты обещал нам: «Я не уйду от вас, и не надейтесь, я буду с вами». Половину ты выполнил, половину нет. Это не в силах бренного человеческого тела победить воровку — смерть. Ты ушел. И ушел в такую страну, откуда возврата нет. Но ты правду сказал, что останешься нами. Твои песни, твои роли будут жить. Ты, правда, был настолько непохожим, что твои песни никто, кроме тебя, петь не мог. Только ты с твоей яростью, с твоим темпераментом, твоей нежностью, с твоей любовью, дружбой, русским размахом, волею, — только ты мог эти песни петь так, как ты их пел. Но нам техника стала помогать во всем многом. Спеть за тебя никто не сможет, но слушать тебя будут, как слушали при жизни во всех уголках нашей огромной родины, ибо твои песни что-то такое выражали, очень глубинное, очень сердечное.
Прощай, прощай, прощай!

Валерий Золотухин


Дорогой товарищ наш, дорогой Володя. Мне выпала горькая участь сказать слова прощания от лица твоих товарищей, от лица театра, артистов, постановочной части, от лица всего коллектива.
С первого твоего появления на этой сцене, с первых шагов на этих подмостках до последнего слова твоих сочинений мы, твои товарищи по театру, с любовью, восторгом, любопытством, болью и надеждой наблюдали за твоей азартной траекторией. Ты был душой нашей, ты есть счастливая частица наших биографий, биографий всех тех людей, которые хоть на малое время сталкивались с тобой в работе. Ты стал биографией времени.
Мы бесконечно скорбим об утрате тебя. Мы донесем детям своим, внукам благодарение за то, что нам выпала счастливая доля работать с тобой, видеть тебя живого. Для твоих многочисленных партнеров ты был братом, братом любимым, потому что в глазах твоих всегда было желание удачи и добра другому. Жизнь, которую суждено прожить театру на таганке без тебя, мы, твои товарищи, постараемся прожить с такой ответственностью к России, к слову, делу, которая была свойственна лучшим, праведнейшим сынам нашего отечества, одним из которых безусловно, являешься ты, наш друг.
Ты как будто предчувствовал свою кончину, когда написал свои предсмертные стихи, в которых звучали такие слова:

«Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,

Мне есть чем оправдаться перед ним».


Дорогая Нина Максимовна, дорогой Семен Владимирович, Марина, уважаемые родственники, близкие Володи! Театр бесконечно скорбит, и не только театр, — здесь такое удивительное количество народа бесконечно скорбит о кончине нашего гениального сына, нашего замечательного товарища!
Вечная память!

Григорий Чухрай


Не стало Владимира Высоцкого, артиста, поэта. И десятки тысяч людей сейчас толпятся на улице. Десятки тысяч людей хотели и не сумели придти сюда, чтобы поклониться ему. Значит, он был нужен им, такова их любовь и благодарность за то, что он сделал для них.
Бывают артисты любимые — он был своим, он был нужен миллионам людей нашей страны, потому что в том, что он делал, было так много души, так много правды, так много хорошей злости. Хорошей злости. Он был злобным, он был злым. Он был непримиримым к тунеядцам, трусам, негодяям. И он любил народ, служил ему и потому так отозвалось сердце народа на эту тяжелую утрату.
Сегодня он лежит на этой сцене, на которой сыграны такие прекрасные роли. Они останутся в нас, они не уйдут вместе с ним. Его песни тоже не затихнут, они принадлежат народу. Думая сегодня о Владимире Высоцком, о нашем коллеге, об артисте, о поэте, я думаю, как же нужна наша работа людям, но настоящая, идущая от сердца. Да, он не щадил своего сердца, он жил в разнос. Его бешеный темперамент подгонял его жизнь, а он, когда особенно было тяжело, просил, кричал: «Помедленнее, чуть помедленнее!» Но, видимо, помедленнее он не мог, таков был норов, такова была личность.
И вот сердце разорвалось, и его нет с нами. Горько всем нам. Мои товарищи, кинематографисты, просили низко кланяться тебе, Володя, за все, что ты сделал; не только за фильмы, которые остались для нас дорогими, прелестными бриллиантами с твоими прекрастными ролями. Не только за это. За то, что ты был таким низкий тебе поклон.

Никита Михалков


Уста говорят от избытка сердца, но бывают минуты, когда от избытка сердца лучше молчать. Но так уж заведено, что самые разные люди, провожая в последний путь человека, говорили о нем прекрасные слова, наверное пытаясь этим восполнить то, что не удалось, не смогли или не захотели дать ему при жизни. Но слова остаются, в общем, словами, поэтому в эти минуты чрезвычайно трудно говорить любому.
Умер Народный артист Советского Союза.
В самом истинном смысле этого слова. Потому что его знали все, многие любили, многие его не любили. Но и те, кто его любил, знали, за что его любят, и те, кто его не любил, знали, за что его не любят. Потому что он был ясен, конкретен, чрезвычайно талантлив. Для нас это был просто Володя, для кого-то он был Владимир Высоцкий, для кого-то Владимир Семенович Высоцкий. Но для всех это был человек чрезвычайно близкий. Близкий. Просто близкий.
Герцен сказал, что человек, поступки и помыслы которого не в нем самом, а где-нибудь вне его, тот раб при все храбростях своих. Володя был всегда человеком, поступки которого были внутри его, а не снаружи. И он всегда был человеком живым. Для нас он всегда живым и останется.

Венок поэту (Булат Окуджава)


Сейчас говорить об этом очень трудно. Когда-нибудь мы скажем об этом обстоятельно и, может быть, столь пронзительно, сколь пронзительна и его работа.
Эта работа — не просто сочетание удачных стихов с удачным музыкальным обрамлением, эта работа — очень значительное явление искусства.
Неправда, будто его творчество столь просто, что всеми (!) воспринимается абсолютно и с любовью.
Он не кумир людей с низким уровнем, им не восторгаются приверженцы эстрадной пошлятины, он раздражает умных ортодоксов и шокирует ханжей.
Он истинный поэт, и его широкое и звонкое призвание — лучшее оружие в борьбе с возбужденным невежеством, с ложью и так называемой «массовой культурой».
Совсем недавно мы повстречались на Садовом кольце. Он ехал от Таганки к Курскому. Для меня он живой.

Юрий Трифонов


Умер Владимир Высоцкий. Прекрасный артист, оригинальный поэт и замечательный любимый народом певец.
Как щедро одарила его природа! И как нещедро, жесточайше скупо отпустила ему дней на земле!
В музыку нашей жизни 60–70 гг. он внес ноту высокой проникновенности, силы, жизнелюбия. Он пропел много печального о времени и о себе, и он же наградил нас — тех, кто с любовью собирал его записи, кто пел вместе с ним его песни, кто их слышал случайно из распахнутых окон — награждал нас подлинной поэзией, страстью и мужеством, необходимым для жизни.
Он был поэтом легендарного темперамента, и он ушел — не расстратив его, не исчерпав себя, не изменив своему делу.

Белла Ахмадулина


Жизнь художника исчисляется не очевидной длиной, но обьемом значения. Ее скоропалительная напряженность отнимает у друзей и современников житейское блаженство встреч, созерцание милого земного соседства, но прибавляет дорогому образу и образу таланта вообще черту исключительной драгоценности, беззащитной и родимой непрочности.
Безмерность печали, наше обожание артиста, осуществившего свою жизнь не как вялую длительность, а как сильный поступок плодородного и расточительного сердца.
Дар Высоцкого — дар нам, и мы приняли его с благодарностью и наслаждением, не обделив людей следующего времени, которым предстоит получать этот долгий подарок, этот привет от наших дней.

Владимир Семенович Высоцкий (25.01.1938 — 25.07.1980)


Умер художник большого таланта и удивительного творческого диапазона. В сорок два года его жизни вместились сцена, поэзия, музыка, кино.
Он жил ярко и стремительно. Но быстроте его была чужда торопливость. Это была уверенность мастера и, может быть, предчуствие художника, что времени мало.
Поэтому он так много успел.
В театре на Таганке созрело и засверкало неповторимыми гранями актерское дарование Владимира Высоцкого. Заглавные роли в «Галилее» и «Гамлете», Свидригайлов в «Преступлении и наказании» были вершинами его сценической деятельности, и то же время его счастливыми свидетельствами могучего самобытного таланта.
Его многочисленные работы в кино отмечены искренностью, естественностью, глубоким постижением человеческой души. Но даже для тех, кто знал и ценил талант Высоцкого, стала откровением его последняя роль в «Маленьких трагедиях». Возможно, его столь внезапно прервавшаяся работа над новым фильмом раскрыла бы нам талант Высоцкого как режиссера-постановщика. К несчастью, никому знать больше этого не дано.
Мир песен Владимира Высоцкого — явление неповторимое. Буйство красок непостижимо. Гордый гражданин, тонкий лирик, бесшабашный весельчак, язвительный сатирик, благодарный наследник воинов великой отечественной войны — таким предстает перед нами этот необыкновенный певец и поэт.
Он служил искусству верно и самозабвенно. Ему был дан великий дар не щадить себя. Самоотверженность была естественным проявлением и его принципиальности, и его доброты. Горько сознавать, что человек столь щедрого сердца скончался от острой сердечной недостаточности.
Если бы каждый, кто любил Владимира Высоцкого, мог отдать ему по часу своей жизни, он жил бы столетия.
Если бы…

Личность, судьба, песни (Юлий Ким)


Один знакомый мне говорил: «Заладили: „бард, бард“ — во-первых, это был замечательный актер».
Другой мне сказал: «Музыка у него, по-моему, не очень, а вот стихи — это да. Хороший поэт».
Ю.И. Любимов, открывая панихиду, начал так: «Есть такое слово бард». Конечно, он прав. Во-первых, все-таки бард.
Хотя и это для Высоцкого тесно. Да и вообще, привычные определения — талантливый, выдающийся, художник, мастер — никак не сливаются с его именем.
Я бы сказал: Высоцкий — это явление.
Его личность, его судьба, его песни — единое целое, у которого было свое художественное назначение: выразить сегодняшнее состояние русского (российского) национального духа. В этом вижу я причины неслыханной — и естественной, не нуждающейся ни в какой рекламе — популярности Высоцкого, популярности повсеместной, во всех кругах и сферах. В этом я и вижу залог его бессмертия.
Не скажу: весь русский человек выразился в Высоцком, а скажу так: он, этот суммарный русский человек, тоскует, хохочет, отчаивается, ерничает, рискует головой, гуляет безоглядно, яростен, бескомпромиссен, свободолюбив — по Высоцкому.
Грустит, утешает, молится, улыбается — по Окуджаве.
Надеется — по ним обоим.
Я заметил: Высоцкий не любит безысходности. У него волк «Рвался из сил, изо всех сухожилий», за флажки, через запрет, и вырвался, сбежал. Нелегкая и кривая гнались — гнались — и не догнали, сгинули. Кони летели, сломя голову к роковому обрыву, у самого края встали, спаслись.
Но если даже и безысходность, — то уж такая сила, что не верится, что так зря и пропадет.
Главное орудие Высоцкого — голос. Стихи, музыка, гитара — само собой, но главное — голос, невероятный, неповторимый, незабываемый.
Как он поет: «…А под горою ви-и-ишня…» Как он тянет это «И — и-и». Или «Нехотя и плавно…» У него звучит: «Плллавннно…» Он поет согласные звуки как гласные.
Или «Идет охота на волков, идет охота!» В третьем куплете он повторяет «Идет охота» так, что это уже и никакая не охота, а избиение младенцев, еврейский погром, тупой садизм, гнустность.
Великое дело — техника: сохранила нам его голос. Кино, конечно, тоже, но если бы, если бы, если бы кино успело, догадалось, сообразило снять его концерт!
Не догадалось. Не успело. Джо Дассену легче.

Он не вернулся из боя (Юрий Визбор)


Владимир Высоцкий был одинок. Более одинок, чем многие себе представляли. У него был один друг — от студенческой скамьи до последних дней. О существовании этой верной дружбы не имели понятия многочисленные «друзья», число которых сейчас, поссле смерти поэта, невероятно возросло.
Откуда взялся этот хриплый рык? Эта луженая глотка, которая была способна петь согласные? Откуда пришло ощущение трагизма в любой, даже самой пустяковой песне? Это пришло от силы. От московских дворов, где сначала почиталась сила, потом — все остальное. От детства, в котором были ордера на сандалии, хилые школьные винегреты, бублики на «шарап», драки за штабелями дров. Волна инфантилизма, захлестнувшая свое время все песенное творчество, никак не коснулась его. Он был рожден от силы, страсти его были недвусмысленны, крик нескончаем. Он был отвратителен эстетам, выдававшим за правду милые картинки сочиненной ими жизни. Помните: «А парень с милой девушкой на лавочке прощается». Высоцкий: «Сегодня я с большой охотою распоряжусь своей субботою». Вспомните дебильное: «Не могу я тебе в день рождения дорогие подарки дарить…». Высоцкий: «…А мне плевать, мне очень хочется!» Он их шокировал и формой, и содержанием. А больше всего он был ненавистен эстетам за то, что пытался говорить правду, ту самую правду, мимо которой они проезжали в такси или торопливым шагом огибали ее по тротуарам. Это была не всеобщая картина жизни, но этот кусок был правдив. Это была правда его, Владимира Высоцкого, и он искрикивал ее в своих песнях, потому что правда эта была невесела. Владимир Высоцкий страшно спешил. Как будто предчувствуя свою короткую жизнь, он непрерывно сочинял, успев написать что-то около шестисот песен. Его редко занимала конструкция, на его ногах скорохода не висели пудовые ядра формы, часто он только намечал тему и стремглав летел к следующей. Много росказней ходит о его запоях. Однако мало кто знает, что он был рабом поэтических «запоев» — по три — четыре дня, запершись в своей комнате, он писал, как одержимый, почти не делая перерывов в сочинительстве. Он был во всем сторонником силы — ине только душевной — поэтической, но и обыкновенной, физической, которая не раз его выручала и в тонком деле поэзии. В век, когда песни пишутся «индустриальным» способом: текст — поэт, музыку — композитор, аранжировку аранжировщик, пение — певец, Владимир Высоцкий создал совершенно неповторимый стиль личности, имя которому — он сам, и где равно и неразрывно присутствовали голос, гитара, стихи. Каждый из компонентов имел свои недостатки, но слившись вместе, как три кварка в атомном ядре, они сделали этот стиль совершенно неразрывным, уникальным, многочисленные эпигоны Высоцкого постоянно терпели крах на этом пути. Их голоса выглядели просто голосами блатняг, их правда была всего лишь пасквилем.
Однажды случилось страшное: искусство, предназначенное для отечественного уха, неожиданно приобрело валютное поблескивание. Однако здесь, как мне кажется, успех меньше сопутствовал автору, артисту. Профессиональные французские ансамбли никак не могли конкурировать с безграмотной гитарой мастера, которая то паузой, то одинокой семикопеечной струной, а чаще всего неистовым боем сообщала нечто такое, чего никак не могли выговорить лакированные зарубежные барабаны.
Владимир Высоцкий испытывал в своем творчестве немало колебаний, но колебаний своих собственных, рожденных внутри себя. Залетные ветры никак не гнули этот крепкий побег отечественного искусства. Ничьим влияниям со стороны, кроме влияния времени, он не подвергался и не уподоблялся иным бардам, распродавшим чужое горе и ходившим в ворованном терновом венце. У Высоцкого было много своих тем, море тем, он мучился скорее от трудностей изобилия, чем от модного, как бессоница, бестемья. Ему адски мешала невиданная популярность, которой он когда-то, на заре концертирования, страстно и ревниво добивался, от которой всю остальную жизнь страдал. Случилось удивительное: многие актеры, поэты, певцы чуть не ежедневно совавшие свои лица в коробку телевизионного приемника — признанного распространителя моды — ни по каким статьям и близко не могли пододвинуться в популярности к артисту, не имеющему никаких званий, к певцу, издавшему гибкую пластинку, к поэту, ни разу (насколько я знаю) не печатавшему свои стихи в журналах, к киноактеру, снявшемуся в не лучших лентах. Популярность его песен (да простят мне мои выдающиеся коллеги) не знала равенства. Легенды, рассказываемые о нем, были полны чудовищного вранья в духе «романов» пересыльных тюрем. В последние годы Высоцкий просто скрывался, репертуарный сборник театра на Таганке, в котором печатаются телефоны всей труппы, не печатал его домашнего телефона. Он как-то жаловался мне, что во время концертов в Одессе он не мог жить в гостинице, а тайно прятался у знакомых артистов в задней комнате временного цирка Шапито. О нем любили говорить так, как в наше время любят говорить о предметах чрезвычайно далеких, выдавая их за легко достижимые. Тысячи полузнакомых и незнакомых называли его Володей. В этом смысле он пал жертвой собственного успеха.
Владимир Высоцкий всю жизнь боролся с чиновниками, которым его творчество никак не представлялось творчеством, и которые видели в нем все, что хотели видеть — блатнягу, пьяницу, истерика, искателя дешевой популярности, кумира пивных и подворотен. Пошляки и бездарности вроде Кобзева или Фирсова издавали сборники и демонстрировали в многотысячных тиражах свою дешевую пустоту, и каждый раз их лишь легко журили литературоведческие страницы, и дело шло дальше. В то же время, все, что писал и делал Высоцкий, рассматривалось под сильнейшей лупой. Его неудачи в искусстве были почти заранее запрограммированы регулярной нечистой подтасовкой — но не относительно тонкостей той или иной роли, а по вопросу вообще участия Высоцкого в той или иной картине. В итоге на старт он выходдил совершенно обессиленный.
В песнях у него не было ограничений, — слава богу, магнитная пленка есть в свободной продаже. Он кричал свою спешную поэзию, и этот магнитофонный крик висел над всей страной — «От Москвы до самых до окраин». За его силу, за его правду ему прощалось все. Его песни были народными, и сам он был народным артистом, и для доказательства этого ему не нужно было предьявлять удостоверения.
Он предчувствовал свою смерть и много писал о ней. Она представлялась ему насильственной. Вышло иначе: его длинное сорокадвухлетнее самоубийство стало оборотной стороной медали — его яростного желания жить.
Что же до того, что Владимир Семенович Высоцкий всячески отмежевывался от движения самодеятельной песни, то, как мне кажется, и говорить об этом не стоит. Он сам за себя расплачивался и сам свое получал. Просто это было его личное дело.

Будущее Владимира Высоцкого (Юрий Андреев)


С полной отчетливостью я вижу будущее Владимира Высоцкого.
Сейчас и в ближайшее время станет нарастать волна несколько сенсационного интереса к его творчеству, вплоть до того, что один за другим начнут появляться его новые диски, изданные фирмой «Мелодия». И постоянно — там и сям будут звучать его произведения: со сцены, с эстрады, по радио, голубого экрана и т. д.
Затем, когда в нашей стране неизбежно произойдет то, что на языке официальных документов называется «упорядочение механизма хозяйствования», интерес к его творчеству несколько упадет, — а что, собственно говоря, особенного, будут спрашивать, — в его совершенно естественных нормальных речениях гражданина, да еще не всегда композиционно отшлифованных, да еще чреватых огрехами (например, «Борис Буткеев, Краснодар, проводит апперкот» — далее: «…Но он пролез, он сибиряк…»)?
А уж потом, когда отойдут на задний план и рассеются, как туман проходит, факты времени, тогда станут проясняться, вырисовываться в полный ростреальные размеры этого громадного явления нашей национальной культуры, и возникнет некто, кто без тени сомнения скажет: «Да ведь это гениальный человек! Он ведь ростом с Есенина, однако похож, как все неповторимые люди, только на самого себя!». И все увидят, что это действительно так, ибо «Большое видится на расстоянии».
Все мы, кто знал и любил Владимира, еще задолго до его всесюзной и кругосветной известности, будем исходить из критериев именно этой будущей поры. Мы не станем особенно реагировать на издержки ни сенсационности, ни обыденности, но будем исподволь проявлять, укрупнять именно те черты его творческого облика, которые и соответствуют реальной роли этого человека.

Народный тип таланта (Новелла Матвеева)


К сожалению моему, я не была лично знакома с Владимиром Высоцким. Но известие о его кончине меня поразило, может быть так, как будто я лично его знала, и в то же время стало особенно грустно, что теперь личная встреча исключена. По-моему, в лице Владимира Высоцкого мы потеряли самого популярного менестреля нашего времени и нашей страны. Его сатирические песни проникали до тех слоев общества, которые, казалось, все еще не интересуются искусством, искусством вообще, а тем более таким — пока не до всех доходящим — как авторская песня в авторском исполнении. Я не видела, кажется, ни возраста, ни общественного слоя, равнодушного песням Высоцкого. Это ли не народный тип таланта?!
Это народность, я бы сказала, не архаическая, не такого характера, как мы привыкли за народностью закреплять. Мы чего греха таить — все-таки привыкли связывать народность в искусстве с кренделем, а вокруг этой народной плавности — чечетка, да присядка, да все это сверху пересыпается треньканьм, да повизгиванием, да глупыми прибаутками… Так вот: я считаю, что все это давно не относится ни к народности, ни к настоящему патриотизму. Владимир Высоцкий создал как бы новый лубок, а лубок, как известно, часто бывает сатиричесон редко умилял и умилялся, — чаще порицал и высмеивал. Владимир Высоцкий вдохнул в народное направление песни столько энергии, столько новизны, что мы, пожалуй, можем и не узнать народную песню в столь разительно преображенном виде. Тем более, что песня эта — больше городская и притом остросовременная. Да, и все-таки это песня народная, потому что она для всех слоев, потому что она пригодилась народу, который и сам ведь давно и неузнаваемо преобразился — образовался, осовременился.
Жалею, что не видела театральных постановок с участием Высоцкого, до меня доходили лишь слухи: он сыграл там-то и того-то… В газетах и журналах видела снимки, где он на сцене, в какой-нибудь роли… И только. А жаль, что узнать больше о Высоцком театра мне не удалось. Ведь несомненно и то, что его песня была неразрывно связана с его толкованием ролей…
Утешает и радует то, что песня его не исчезнет с ним, что так я надеюсь — будут и сборники, и пластинки, а, значит, и сам он не исчез. В чем же человек выражается, проявляется больше, чем в песне, в своей песне?!

Избранники богов умирают молодыми


Всего несколько недель назад мы беспокоились о том, что будет с представлением «Гамлета», которое должен был показать в Варшаве в рамках II Международных театральных встреч театр на Таганке. Из Парижа пришло беспокойное известие об инфаркте, который пережил молодой, но уже великий артист Владимир Высоцкий, исполнитель заглавной роли в этом спектакле. К счастью, состояние здоровья Высоцкого поправилось настолько, что актер приехал в Варшаву, сыграл Гамлета и очаровал варшавскую публику. И вот теперь из Москвы пришло известие о его смерти.
Мы сохраним его в памяти в этой необычной роли, которая так значительно выросла и развилась на протяжении тех лет, в течение которых он ее играл. Я видел его в этой роли несколько раз. В первый раз в 1973 году во время международного Театрального конгресса в Москве. Весь конгресс поехал тогда на Таганку, чтобы посмотреть это необычное представление и этого необычного актера. Был он молодой, бунтующий, страстный. Сейчас, несколько недель тому назад, показался мне другим: горьким, одиноким, более глубоким, но и более печальным. Сидел, как всегда, в начале представления с гитарой в руках и пел хрипловатым голосом прекрасные, мудрые стихи Бориса Пастернака «На меня направлен сумрак ночи». Было в этом стихотворении кредо Гамлета и кредо Высоцкого. Актер смог без остатка слиться с ролью. С этого времени я всегда буду видеть Гамлета в небольшой фигуре Владимира Высоцкого, как многие годы видел его в Лоуренсе Оливье, а поздней в Иннокентии Смоктуновском.
Когда Юрия Любимова спросили, почему он поручил роль Гамлета Высоцкому, то он ответил: «Я считал, что человек, который сам пишет стихи, умеет прекрасно выразить так много глубоких мыслей, лучше способен проникнуть в разнообразные сложные конфликты: мировоззренческие, философские, моральные и в очень личные, человеческие проблемы, которыми Шекспир обременил своего героя».
Когда Высоцкий поет стихи Пастернака, то это что-то среднее между песенной речью и песней. Когда говорит текст Шекспира, то есть в этой поэзии всегда музыкальный подтекст и, может быть, именно в этом содержится тайна его необычности. Вырос в театре на Таганке как выдающийся актер. Играл много ролей, начиная с первого представления «Доброго человека из Сезуана» Брехта (где прекрасно представил безработного летчика Суна) и до последних спектаклей этого коллектива. Гамлет был наверняка его высшим актерским достижением, в котором он дозревал, выражал себя. Он одновременно стал любимцем миллионов людей не только в Советском Союзе, но и в целом мире благодаря своим песням, написанным и исполняемым только одному ему присущим образом. Был певцом-актером и певцом-поэтом. Принес в наше время что-то из великих традиций русских певцов-поэтов нашего века, из традиций Есенина, Маяковского и Вертинского, хотя одновременно не чужды ему были образцы французской поэтической песни от Вийона через Беранже до Ива Монтана, Азнавура, Бреля. И при этом был всегда самим собой: Владимиром Высоцким, русским человеком конца ХХ века, трагически потерявшимся среди трудных дел и проблем нашего времени.
Итак, каким он был в последние годы? Был полон лирической задумчивости над судьбой человека. Меньше было в нем бунта, больше печали и понимания того, что в этом страшном мире так трудно перебороть зло, несправедливость, неправду. Был Гамлетом в наилучшем, наиболее шекспировском значении этого слова. Понял он Гамлета до конца, был Гамлетом не только этой одной роли, но также и в своих песнях, в своей жизни. Эксплуатировал свой талант без жалости, хотел победить зло, жил стремительно и необузданно, не берег ни себя, ни своих близких. Горел в искусстве и горел в жизни, как будто хотел убежать от забот и переживаний в преждевременную смерть. Избранники богов умирают молодыми. Остальное пусть будет молчанием. Высоцкий уже не сыграет ни одной роли, не споет уже ни одной песни. Однако останется в нашей памяти. Шекспир сказал: «Искусство актера — это мерило, в котором отражается настоящая, неприукрашенная жизнь». Именно таким актером был Владимир Высоцкий.
Роман Шидловский
«Дружба» (Польша) 22.08.80

Владимир Высоцкий как явление русской национальной культуры


Если мы будем относиться к творчеству Владимира Высоцкого с иными мерками, то не поймем и сотой доли из того, что внес он в русскую культуру конца ХХ века. Песни под гитару — это жанр, в котором работал мастер, но значение его творчества шире, и правильную оценку оно может получить, если рассматривать имя Высоцкого в ряду с такими современными и признанными русскими деятелями, как Пушкин, Рубцов, Вампилов. Высоцкий принадлежит к этому кругу интеллигенции, но со времен Маяковского не было у нас столь популярного поэта. Эта популярность не в остросюжетности его песен, не в скандальности и пикантности слухов о Высоцком, а в народности его творчества. Он народен в самом прямом и высоком понимании! Он народен в самом методе мышления: в умении увидеть парадоксальную ситуацию, создать яркий, садняще-иронический и убийственно-точный образец. Он народен социальностью своего творчества. Двадцать лет назад, опираясь на совершенно непризнанные законы и традиции городской народной поэзии, органически владея ее образами и языком, он создавал свою первую маску. Настолько гротескную и настолько непривычную широкому искусству, что ее путали с лицом поэта. И поэтому вначале его почитали чуть ли не певцом люмпена и поэтом уголовников… Если бы это было так, то в самый разгар мировых спортивных состязаний, в разгар летних отпусков и каникул у его гроба не стояла бы полумиллионная толпа. Маска не могла скрыть его лицо — лицо незаурядного поэта. Маска подчеркивала черты, подмечаемые и разоблачаемые народом, а значит, она была национальна и народна! Герои Высоцкого социальны и народны, как Швейк Гашека, как Паниковский и Балаганов, как Бендер и Киса Воробьянинов. Национальным в его творчестве было умение смеяться над самыми уродливыми и страшными явлениями бытия. Смеяться, а не ужасаться ими.
Потом он создал сотни таких масок. И обьединяет их то, что они созданы одной рукой, на одном дыхании, и узнаваемы, как народные лубочные картинки, как гротеск глиняной игрушки.
Его фантастический творческий темперамент и работоспособность как-то не вяжутся с привычным по учебникам образом русского интеллигента. С легкой руки обывателя интеллигентом принято считать нечто рефлексирующее, сомневающееся и безвольное. Но понятие «интеллигент» происходит от латинского глагола «мыслю», и это определяет его социальную сущность и жизненную позицию. Сомнение свойство мысли! Оно не исключает действия! Сомнение — начало творчества!
Песни Высоцкого написаны страдающим и потому чувствительно отзывающимся на любой импульс сердцем русского интеллигента: слушая их, поражаешься не только мастерству поэта, но и той бездне таланта, которую дарит Россия сынам своим, и той неисчислимости и безграничности гениев, которых рождает наша земля. Вспыхивая и сгорая, ибо наделены невероятной способностью творческого горения, они надолго дарят людям свой свет, сменяя друг друга, как падающие в строю солдаты… Высоцкий — одно из ярчайших явлений нашей национальной культуры. Без него невозможно представить не только литературу, музыку, но и образный строй мышления русского человека конца хх века. Это служит ему лучшим памятником. Он неотьемлем от русского народа, который смеялся, плакал и пел его устами.
Борис Алмазов.

Будет излучать тепло и свет (Александр Митта)


С именем Владимира Высоцкого всегда было связано множество проблем. И, вспоминая его, мне хотелось бы для начала остановиться на одной, может быть не самой важной, но сегодня актуальной до тех пор, пока его творческое наследие не будет как-то упорядочено.
Он написал более шестисот песен. Это неслыханно много. Естественно, что как в горном хребте есть вершины повыше пониже, так и песни у него есть пронзительные до боли, есть забавные или горькие, нежные или едкие и все — разные.
Горький факт заключается в том, что его безмерная популярность породила подражателей-имитаторов или просто людей, взбудораженных этим огромным талантом. И по России, как говорил сам Высоцкий, гуляет 2–2.5 тысячи подделок имитаций его песен. Иногда это простодушные подражания, иногда коммерческая подделка с душком. Обнаружить их нетрудно, но как убедить пошляка или болвана, что это не Высоцкий? Недавно один известный молодой артист, покоренный талантом Высоцкого, потому что сыграл с ним в кино, выступая в небольшом городе, вспомнил своего товарища и попросил зал встать в память о нем. Может, это был и не совсем уместный жест, но зато от чистого сердца. Местная же газета отметила это неодобрительной заметкой, где Высоцкого, не называя по имени, обьявили исполнителем пошлых песенок. Я думаю, что за песни слышал дядя, писавший эту заметку? Какую подделку?
Сам я убежден, что с именем Высоцкого будет связана отныне история русской и советской песни. И лучшее из того, что он сочинил, войдет не только в золотой фонд русской культуры, но и будет стимулировать новые и новые таланты творчеству.
Французский поэт-песенник Жорж Брассанс, кстати сказать, ставший за свои песни Академиком Франции, принимает Высоцкого как брата по таланту. А это поэт, который держит на почтительной дистанции многих из тех, кого мы привыкли считать идолами современной песни.
В мировой песенной практике, которая породила сейчас тысячи исполнителей и авторов, нет, говорят сведующие люди, ничего похожего на тот многоцветный и многолюдный мир, который возникает в песнях Владимира Высоцкого. Кажется, что Россия спрессовалась в ком любви и боли, веселья и отчаяния, горьких раздумий и пронзительных озарений.
Мне приходилось много лет быть свидетелем его творческой работы. Песню — каждую — он писал подолгу, по два-три месяца, много раз переписывая, зачеркивая слова, то сокращая, то прибавляя строчку. Потом месяц-два песня пелась им каждый вечер, и всякий раз хоть два-три слова, хоть одно, да менялось, уточнялось. Итак, в работе было одновременно пять-шесть, а иногда и десяток вещей. Одновременно оттачивалось исполнение, искались интонации, акценты. Для постороннего человека провести вечер с Высоцким — значило послушать, как Володя с непрекращающимся удовольствием поет свои песни, покоряя друзей и гостей. И не сразу, и не все понимали, что эти вечера были его непрерывной творческой репетицией. Он работал сосредоточенно, для него гул друзей, набравшихся в комнату вокруг накрытого стола был таким же естественным компонентом творчества, как ночная тишина его пустой комнаты, когда он складывал слова, трудолюбиво лепя их, приваривая темпераментом и мыслью одно к другому, чтобы получилось, как массив, как что-то единое, рожденное с лету.
По творческому напору Высоцкий был редким и удивительным явлением. Неоднократно мне доводилось быть свидетелем того, как он работал круглыми сутками, по четыре-пять дней. Причем, он не просто работал, а выкладывался. Днем сьемка, вечером спектакль, да какой — Гамлет или Галилей, ночью творчество за столом над белым листком, исписанным мельчайшими убористыми строчками. Два часа сна — и он готов к новому дню, полному разнообразных творческих напряжений, и так день за днем. По-моему, больше пяти часов он не спал никогда, кроме редких периодов полного расслабления, когда организм, казалось, освобождался от многомесячных накоплений усталости и сдержанности.
Вот я и написал слово, которое определяло Высоцкого, невидимого посторонним людям. На сцене театра или с гитарой он был сгустком раскаленной энергии, казалось, не знающей удержу и препон. А в общении с людьми был невероятно сдержан, собран, тактичен, терпелив. Причем, надо понять, что это был человек с тонкой и остро чувствующей унижение структурой поэта, чтобы в должной мере оценить то напряжение и самодисциплину, которой требовала эта внешне чуть хладнокровная сдержанность.
А вот друзья, которых у него было очень много и в самых разных кругах жизни, помнят его человеком преданным и нежным. У него был отдельный от всех его творческих талантов ярко выраженный талант дружбы. Он делал для друзей многое и умел принимать дружбу так, что мы были от этого счастливы. Потому что каждый человек бывает счастлив, когда его талант замечен другими. Но один рисует, пишет музыку, изобретает что-то — это продуктивные таланты. А есть просто талант от бога: способность быть добрым, верным, нежным. Для того, чтобы этот талант проявился в полной мере, нужны потрясения, войны, — иначе мы его не замечаем. А Володя чувствовал этот талант в людях, как, говорят, экстрасенсы чувствуют излучения поля человеческого организма и чувствовал, и излучал сам. Я думаю, что люди, которые любят его песни, угадывают не только глубину его на первый взгляд простодушных образов, но и глубину человеческой личности, одаренной самым главным и самым высоким талантом — талантом любви. Не абстрактной, христианской или какой — нибудь еще, а очень конкретной, мужской, со всеми доблестями, которые должны в ней быть: мужеством, естественностью, нежностью, верностью. Послушайте его песни под этим углом — в них все это есть. И я думаю, что когда время отшелушит в них немногое из случайного или броского, основное, главное будет долго излучать людям тепло и свет.
Народ не дарит свою любовь случайным людям. И мы видели, как десятки тысяч людей пришли проститься с гробом дорогого человека, поэта и певца, и как уже больше месяца несут несут цветы на его могилу. Она недалеко от нашего дома. Нет-нет да и зайду с небольшим букетиком. А там все время свежие цветы, огромные яркие корзины, букеты. Не богачи же их покупают, не учреждения. Значит, приезжал человек из далекого места и, как важное для себя событие, совершил печальный ритуал прощания с близким. И каждый день новые букеты. И молчаливые неподвижные люди стоят, и, как прожитую жизнь, вспоминают Володины песни.
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Копия

Главное Управление Культуры

Приказ

2 ноября 1981 г. г. Москва N 326-а

О нарушении руководством театра Драмы и Комедии на Таганке решения исполкома Моссовета N 14/5 от 24.03.70 г. «Об утверждении порядка формирования репертуара и приеме новых постановок в театрах и концертных организациях Главного Управления Культуры»


Несмотря на предупреждения ГУК, о персональной ответственности руководства театра, 30 сентября с.г. в театре Драмы и Комедии вновь состоялись теле-кино сьемки репетиции, а 31 октября публичный показ спектакля, посвященного памяти В.Высоцкого, не принятого и не разрешенного к исполнению Главного Управления Культуры, что является грубым нарушением решения исполкома Моссовета N 14/5 от 24 марта 1970 года «Об утверждении порядка формирования репертуара и приема новых постановок в театрах и концертных организациях Главного Управления Культуры.»
За грубое нарушение установленного порядка приема и показа новых постановок, приказываю:
1. Директору театра драмы и комедии т. Н.Л.Дупаку и главному режиссеру театра тов. Любимову Ю.П. обьявить строгий выговор.
2. Предупредить руководство театра, что в случае неподчинения приказу ГУК, будет решен вопрос об их дальнейшей работе в театре.
3. Довести настоящий приказ до сведения директоров театров и концертных организаций.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника управления театров, музыкальных организаций и концертной работы.
/Селезнев В.П./

Копия

Главное Управление Культуры

Приказ

16 ноября 1981 года Директору театра Драмы и Комедии на Таганке тов. Дупаку Н.Л. Главному режиссеру театра тов. Любимову Ю.П.


В ответ на ваше письмо от 13 ноября 1981 года Главное Управление Культуры сообщает, что готово рассмотреть новый вариант композиции к спектаклю «Владимир Высоцкий» доработанный театром в соответствии с замечаниями разрешения его исполнения.
Напоминаем, что в соответствии с существующим порядком, просмотр спектакля комиссией ГЛАВК, может быть проведен после завершения работ над композицией и разрешения ее исполнения.
Проведение публичных репетиций, дискуссий, приглашение на них представителей прессы, кинематографа, радио, телевидения не рекомендованы до утверждения литературного материала спектакля, о чем ГЛАВК неоднократно предупреждал руководство театра со ссылкой на соответствующие законодательные документы.
В этой связи ГЛАВК разделяет недоумение коллектива в адрес руководства театра по поводу проведения многомесячных репетиций по неразрешенному материалу и вынесения на зрителя этих репетиций с проведением широкого обсуждения общественностью г. Москвы.
Заместитель начальника главного управления культуры М.С.Шкодин

Копия

Театр Драмы и Комедии на Таганке

тов. Анурову В.С.


В ответе ГЛАВКа от 16.11.81 г. подписанного Шкодиным М.С., на нашу неоднократную просьбу посетить театр на Таганке и посмотреть подготовленный коллективом театра работу в память советского поэта, ведущего артиста нашего театра, нашего товарища Владимира Высоцкого, содержится глумливая, издевательская фраза, которую мы не считаем для себя возможным здесь даже приводить /ГЛАВК ее сочинил, ГЛАВК ее знает наизусть/, оскорбляющая достоинство и работу нашего коллектива.
Во избежание недоразумений, коллектив вас просит найти время и прийти обьясниться с коллективом и в данном случае не только по поводу спектакля, в противном случае «гора придет к Магомету».
Коллектив помнит Вашу надгробную речь на гражданской панихиде по поводу кончины В.С.Высоцкого и надеется быть услышанным в своей просьбе.
Коллектив театра 19 ноября 1981 г.

Копия

Председателю исполкома Моссовета тов.

Промыслову В.Ф.


Уважаемый Владимир Федорович!
Зная ваше доброе отношение к творчеству театра на Таганке, мы обращаемся к вам в очень трудный для нас момент.
Коллектив театра сделал спектакль в память замечательного советского поэта, ведущего актера нашего театра, нашего товарища Владимира Высоцкого. Спектакль был подготовлен к годовщине смерти, к вечеру памяти поэта, который Главное Управление Культуры исполкома Моссовета запретило нам проводить и только благодаря обращению Главного режиссера театра тов. Любимова Ю.П. к руководству государством, вечер был проведен, спектакль был сыгран и получил единодушную оценку представителей общественности г. Москвы.
Вот уже в течение полугода Управление Культуры категорически отказывается принимать спектакль, прибегая к бюрократическим отпискам, обьявлен выговор за выговором Главному режиссеру и директору театра, хотя театр выполнил категорические требования по исправлению литературного материала.
В последнем письме ГЛАВКа, подписанным М.С.Шкодиным, в ответ на наше приглашение посмотреть спектакль в исправленном виде, содержится оскорбительная инсинуация в адрес целого коллектива.
Мы не считаем для себя возможным работу в сложившейся ситуации. Мы обращаемся к вам с убедительной просьбой — в трудную минуту помочь нам.
Артисты и работники театра.

В. Полозов (газета «Брянский рабочий» 1980, 7 августа)

Песня о друге


Тот вечер в спортивном лагере под Брянском выдался не совсем обычным. Еще с обеда на веранде столовой появилось обьявление о предстоящем концерте ансамбля «Юность». Что за ансамбль, откуда он, не знали ни московские борцы и штангисты, ни мурманские лыжники, ни брянские акробаты, — никто из тех, кого собрало здесь нынешнее лето. Но все, привыкшие к размеренной, до предела насыщенной тренировками лагерной жизни, обрадовались нежданному развлечению.
После ужина подьехал к веранде автобус, груженный стереоколонками, микрофонами, какими-то ящиками, коробками, проводами, выпрыгнули из него четыре девушки в ситцевых платьях (ансамбль оказался женским), а через полчаса все это, приведенное в систему, заиграло, запело, затрещало. Начали с «Олимпийских талисманов», а там пошли в ход первые любви, и ее многочисленные встречи, и звенящее соловьями утро, и желтоглавая ночь. Слушали добродушно, аплодировали, прощая исполнителям и явную недостаточность голосов, и некоторые нелады с настройкой инструментов.
Все разладилось из-за записки, посланной кем-то прочитанной с веранды художественным руководителем ансамбля — дамой средних лет, обьявлявшей номера в накинутой на плечи красной кофте.
«Недавно умер Владимир Высоцкий, — было сказано записке, — в память о нем просим исполнить что-нибудь из его песен».
— Во-первых, — слегка повысив голос, ответила на записку дама, — здесь дети. И потом, — она повела глазами в сторону ансамбля, песни Высоцкого в нашу программу… не входят…
Зрители, рассевшиеся кто на скамейках, кто на принесенных стульях, кто на ограде клумб, а больше просто стоявшие, молчали.
И в наступившей паузе нет-нет уже готов был загреметь очередной пассаж «Ионоки», как стоявший неподалеку от меня высокий парень сказал: «Ну что ж… Не хотите, мы сами споем.» И негромко, будто про себя начал:


Если вдруг оказался друг

И не друг, и не враг, а так…




И сразу же песню подхватило несколько голосов. Ансамбль пока молчал, руководительница всматривалась в сумерки, не зная, пытаться ли остановить неожиданных конкурентов… А собравшийся вокруг парня кружок из рук в руки в руки плыла над головами гитара, и зазвенели под чьими-то пальцами струны, и разрослась, набрала силу песня…


Парня в горы тяни, рискни,

Не бросай одного его,

Пусть он в связке с тобой одной,

Там поймешь, кто такой…




Теперь уже пели, кажется все — дети и взрослые, собравшиеся здесь из разных городов страны. Пели, обнявшись, бородатые ребята в штормовках, пели, не вытирая блестевших на глазах слез, девушки в зеленых стройотрядовских куртках, пел ансамбль…


Если шел он с тобой, как в бой

На вершине стоял, хмельной,

Значит, как на себя самого,

Положись на него…




Песня все росла, наполняя собой этот удивительный вечер, поднималась все выше — к вершине обступивших лагерь осин, небосклону, откуда скатилась недавно яркая звезда…

Французкий журнал «Нувель Обсерватор»

август 1980 г



«Об этом будут говорить завтра».

«Прощай, Владимир Высоцкий».


Ни одна газета, ни радио, ни телевидение Москвы не нашло нужным сообщить о его смерти (ред. — Это не верно. Сообщения были в «Вечерней Москве» и «Советской культуре»).
Однако, оповещенные «сарафанным радио», которое бытует только в определенных странах, тысячи людей, особенно молодежи, собрались перед его театром, чтобы засвидетельствовать свое горе и печаль.
Владимир Высоцкий был не только большим шекспировским актером, это был певец-поэт, который умел, несмотря на любую пропаганду, петь о жизни и о простых, но глубоких проблемах советских людей. Я вспоминаю прошлым летом, когда мы прогуливались по улицам Москвы с ним незнакомые прохожие тут же старались выразить ему чрезвычайно теплую и восторженную симпатию. Со времени Жерара Филиппа я лично не встречал феномена подобной теплоты.
«Это симпатия не только к актеру, — обьяснял он мне, это к певцу, в песнях которого они узнают себя. У них есть мои диски, выпущенные в Болгарии, однако попробуйте, найдите хоть один диск в наших магазинах в Москве: даже случайно не найдешь никогда!».
Жить, существовать, вести, несмотря ни на что, настоящую актерскую работу в СССР — это было делом Высоцкого и это останется делом его друзей, художников, музыкантов, актеров, которые глубоко понимают, что значит теплота братства в этой стране. Маленькое пламя, но оно не угаснет, если судить по тому огромному, беспрецедентному скоплению народа перед московским театром.
Ролан Кэрол

Анкетные данные


место рождения — г. Москва
Членство в КПСС — беспартийный, партвзысканий не имеет. Ранее в КПСС не состоял
К судебной ответственности — не привлекался (от сост.!!!)
Правительственные награды — не имеет
Имеет ли родственников за границей — жена де Полякофф Марина-Катрин киноактриса, Франция, в браке с 1970 г.
Был ли за границей — 1974 г. ВНР, СФРЮ
1975 г. ВНР, СФРЮ
1973, 1974, 1975, 1976, 1977 гг — Франция
Находился ли сам или кто-нибудь из ближних родственников в плену или был интернирован в период Отечественной войны — не находился
Участие в выборных органах в настоящее время — не участвует
Дом. адрес — Москва, Малая Грузинская д. 28, кв. 30 и телефон (телефон составители не сочли целесообразным воспроизводить, т. к. сейчас по этому адресу живет мама Владимира Высоцкого, которая очень устает от посетителей и звонков).
Трудовая деятельность
1956–1960 гг. Студент школы-студии МХАТ им. Немировича-Данченко, Москва
1960–1961 гг. — Актер театра им Пушкина, Москва
1961–1964 гг. — Актер по договорам на киностудиях страны, Москва, Ленинград
1964 г. — Настоящее время — актер московского театра на Таганке.



Не играл — жил



От редакции

Кто-то заметил: на всегда оживленной трассе в этот день было пустынно. Секрет оказался прост — по телевизору шел фильм «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина. В роли дерзкого непримиримого и честного капитана Жеглова Владимир Высоцкий. Это он своей великолепной игрой собрал нас у голубых экранов.

Сегодня Высоцкого нет с нами, но интерес к нему: поэту, певцу, автору — не ослабевает. Интересуются его творческой судьбой, работой в кино, театре, личной жизнью. Владимир Высоцкий бывал в Сибири, узнал и полюбил сибиряков. Об этом заметки иркутского журналиста Леонида Марчинского.

2.09.82 г.

«Восточно-Сибирская Правда»


Владимир Семенович Высоцкий умер год назад. Но придите на Ваганьковское кладбище; такое чувство, будто все произошло вчера цветы росистые, свежие, кольцо людей вокруг могилы, то же растерянное молчание. Люди, в большинстве своем приезжие с Сахалина, Тюмени, Ашхабада, Вильнюса, москвичи тоже бывают, хотя они-то за год уже находились. Что собирает их, разных по возрасту и интересам, у последнего пристанища поэта?
Почему они идут к нему? Ищут ответа, и всплывает интересная деталь — во время телевизионных вечеров лучших советских поэтов, прозаиков, артистов — из зала непременно приходят записки следующего содержания: «Как вы (тов. Сафронов, тов. Образцов) относитесь к Высоцкому? Творчеству Высоцкого, к поэзии и т. д.»
Оказывается, все они относятся хорошо, с глубоким почтением, что аудитория неизменно приветствует восторженными аплодисментами и атмосфера, вы, должно быть, сами подметили, становится доверительнее, теплее, что ли.
Имел такое свойство при жизни — обьединять души человеческие, не потерял и после. Да и случайно ли большой российский поэт Андрей Вознесенский назвал его мессией нашего времени не в кулуарах, не в житейской суете, в стихах своих назвал. Тут есть над чем подумать.
Согласитесь, о Высоцком нынче говорят и спорят больше сейчас, чем раньше. Наиболее активны среди поклонников поэта люди военного и послевоенного поколения. Может, не успели тогда, и сейчас с полным сознанием совершенного торопимся высказать отношение, оправдываемся перед прахом, памяти, гонимые с иллюзией быть услышанными? Так и ведь при жизни популярности Высоцкого (надеюсь, признание факта никого не обидит) могла позавидовать бригада самых модных «звезд». Впрочем, особого сорта была та популярность, в ней наше «из душевных глубин идущее» почитание сопровождалось нашей же черной, слава богу, безнадежной неприязнью. Обошло его только равнодушие. Ну, да почему я это вдруг пишу о Высоцком?
Быть другом его — чести не имел, но в последние годы жизни Владимира частенько с ним встречался, беседовал, работали вместе над сценарием фильма (где он надеялся сыграть роль героя, реального человека с почти фантастической биографией), а как-то летом вместе путешествовали по Сибири. И время то — радостное, светлый уголок жизни, куда (пусть даже медленно) можно вернуться, чтобы побывать рядом с удивительным человеком, ненавязчиво интересным, таким огромно талантливым, открытым, как лесная хижина на пути измотанных дорогой путников.
Сибирь Высоцкому приглянулась. В день приезда прямо с аэропорта уехали на Байкал. Он спросил, где утонул Саша Вампилов и добрых пять часов сидел на берегу озера, от всего отрешенный, тихий, вглядывался в зеленоватые волны. Поднявшись с замшелой коряги, сказал:
— Знаешь, я все же верю, что на такое человек руку подымет… Разве, что сумашедший… Нет, нет думать не хочу. Байкал — святыня России. И Вампилов святой водой перед смертью омылся. Повезло… И Валентин Григорьевич Распутин, дай ему бог здоровья, живет на этих берегах. Святое место.
Кстати, что до меня, то видится мне в судьбах двух таких разных, на первый взгляд, людей, помимо их взаимной симпатии, еще кое что общее, как-то: редкий дар послушать, понять, раскрепостить твою душевную скованность единственным верным словом не по обязанности, а по сердечному участию для тебя одного произнесенным.
Роднит их обостренное чувство ответственности перед правдой, которую они нам несли, бережное, строгое отношение к ее чистоте.
В драматургии Вампилов, в искусстве Высоцкий. Не гримеры, творцы они, сеятели света. Да и люди мудрости необыкновенной. Много ли назовешь сегодня поэтов, писателей, помогающих нам разглядеть во внутреннем мраке стяжательства, двуличия, лжи свое настоящее лицо?
Вспомните, еще не подтвердилось имя, а по белу свету уже шли герои Александра Вампилова, театры репетировали пьесы сибиряков. Ох, трудно он шел к зрителям. И как широко распахнулись двери театров уже после смерти Вампилова, будто прозрение общее получилось, и вслед ему понеслись слова признания, догонят ли?! И подтвердилось имя. Имя Владимира Высоцкого не подтверждено по сей день, однако где есть дом без его песен? Кто из театралов может забыть твердо — скупого Гамлета или таких необычных, самостоятельных киногероев, как Брусенцов «Служили два товарища», Жеглов «Место встречи изменить нельзя»?! «И в своих песнях, и в своих ролях на сцене и в кино он был обнаженным нервом событий», — писал драматург Эдуард Володарский.
Он очень хотел, чтобы вокруг было чисто и светло, отсюда такая талантливая непримиримость художника к злу и несправедливости. Никто не остается глухим к его страстному призыву — не копите правду! И ее капитал — гири на вашей совести. Отдайте, со всей страстью и верой в ее торжество! Сам он никогда не скупился, тысячи песен! Некоторые из них ушли от нас навсегда, большинство продолжает жить с нами. Одну из них, уже забытую, Володя нашел в ресторанчике на окраине Парижа. Песню исполняли цыгане, ужастно коверкая русские слова, да и те, кто слушал, говорили не лучшим образом, — ушел от них родной язык вместе с родиной.
— Откуда вы взяли эту песню? — Спросил Володя.
Старый цыган крутил вислый ус:
— От верблюда! Народная песня, русский ведь, должен знать…
— Перед тобой — автор, Владимир Высоцкий.
— О дайте барду гитару!
Он пел ее вместе с цыганским ансамблем и через несколько дней песня разлетелась по свету, обрела вторую жизнь.
А сейчас вернемся в Сибирь, точнее на север Сибири, Бодайбинский район, где среди диких скал текут тяжелые, будто масляные реки и медведи дерут кору с чахлых кедров, отмечая границы своих угодий. Вертолет завис над крохотным поселком старателей Хомонхо. Слева от гольца заходит чернобрюхая туча, вдалеке за ее спиной сплошная стена дождя.
— Это надолго! — Кричит пилот Высоцкому, — возможно до конца недели. Поворачиваем на Бодайбо?
— Прошу, садитесь. Я обещал.
Вертолет со снайперской точностью — на ровный пятак среди изрытых бульдозерами полигонов старателей — спустился и тут же умчался в незахваченное тучами небо.
… Семь жилых домиков, рубленных из тонких, тайга в тех местах силы набрать не успевает, деревьев, столовая, баня да глухие лысоватые горы вокруг — такой вот безрадостный пейзаж, особенно горы, в них поди и эхо не приживется. Что касается старателей, то они — явление временное. Взяли ушли. Высоцкому же, совсем неожиданно, край понравился, он говорил, пробуя холодную землю:
— По острой грани бытие движется. Ощущение земли не теряешь от того, что рядом, в вечной мерзлоте, она совсем отсутствует. Лед мертвый.
Вечером его будут слушать 50 усталых мужчин, большинство из которых трудно чем удивить. Люди серьезные, как принято говорить, с большим жизненным опытом. Короче — старатели. Ну, а пока он наблюдал за их работой и сам, сидя за рычагами бульдозера, очень даже прилично толкал золотоносные пески на промприбор.
Потом ветер рванул с темных озер сонную гладь, зашлось стене северное худолосье, дождь, до того едва моросящий, хлынул во всю мощь.
— Пошли в избу, ребята, — говорит Вадим Иванович Туманов, хозяин местных золотодобывающих участков, чья репутация специалиста старательской добычи в стране конкуренции не имеет.
Человек решительный, умный, в нем крутая воля первопроходца уживается с тонким пониманием поэзии, в нем много чего-то загадочного, к чему так пристально приглядывался Высоцкий. Высоцкий даже песню о Туманове написал. Дружили они давно, знакомил нас, Вадим Иванович:
— Вот мой старый друг. Ты его обязательно полюбишь.
Уже, когда остались одни:
— Ты знаешь, Леня, я дышу его песнями.
Знал я и другое: на старательских участках всей Сибири иной музыки и не водится. Она с ними и в удаче и в прогаре: рвет сон тайги хриплый голос москвича.
Обратил внимание: Высоцкого всегда тянуло к людям нестандартным к тем, которые защищали зубами голые провода, могли встать грудью к течению и шагнуть наперекор. У них он находил ответы на вопросы: «Что есть там, на краю земли?» и «Можно ли раздвинуть горизонт?» Рядом с ними он становился тихим, незаметным, стараясь слушать и понять. Крохотной деревушке большая глубокая, что по Культукскому тракту Байкала, беседовал до первых петухов с седой много пережившей старушкой, а в шумной компании, где шампанское стреляло чаще, чем охотники на открытии утиной охоты, где зрел душистый шашлык, тосты (в его честь, понятно) сопровождали каждый бокал, Володя погас, замкнулся, даже озлобился. Петь отказался наотрез и, сославшись на недомогание, уехал. По дороге, уже улыбаясь, говорил:
— Не заметил, они смахивают на свои кошельки — тугие, самодовольные. Мои песни нужны им для лучшего усвоения пищи. Кошелек он ведь с удовольствием открывается лишь только для того, чтобы принять рубль. Песню не примет.
Людям бы он наверное спел, потому что любил петь людям, любил, когда его люди слушали. «Кошелькам» — отказал.
К вечеру в поселке старателей собралось человек 120.
Мы ломали голову: как узнали, откуда бы им взяться? По холодной, северной распутице, через грязь, болото, многие километры шли люди из лесных кордонов, геологических палаток, зимовий.
Старый якут кеша приехал на смешном таком олене, в потертой по бокам от долгих переходов шкуре, и тоже старой. Он все улыбался, показывая Владимиру единственный зуб. Обьяснял старательно, но без хвастовства:
— Однако, медведь на гнилом ключе шалил. Олешка пугал. Кеша думал — пешком ходить надо. Ши-ши-ихо. Далеко.
— Обманул все же медведя, дедушка?
— Обманул, обманул, радостно трясет головой старик и гладит сухой ладошкой рукав Володиной куртки и губы шепчут что-то не вслух, для себя.
Разместить 120 человек в столовой показалось делом невозможным, и поначалу хозяева повели себя со всей определенностью.
— Товарищ Высоцкий приехал для нас. Очень сожалееем, но…
Высоцкий попросил:
— Ребята, давайте что-нибудь придумаем. Мокнут люди…
И минут через 30 был готов навес. Открыли окна и двери настежь. Высоцкий тронул струны гитары. О голосе Высоцкого разговоры разные. Очень хороший, прекрасный просто писатель Виктор Астафьев (сибирского корня человек) писал в «Литературной газете»: «Нельзя, допустим, петь под Высоцкого, этим хриплым голосом, орущим, несколько ерничающим, петь мог только он». Правда, довелось мне однажды послушать в том же исполнении песню, и один известный тенор не сдержался, зааплодировал: «Володя, это же Челентано — говорит, — настоящий живой Челентано!».
— Это подделка, Саша, шутка для друзей.
Настоящее было хриплым, орущим, несколько ерничающим, оно входило действующим лицом в каждый спектакль. (Любая песня Высоцкого есть маленький прекрасный спектакль, где партнерами были высокая поэзия и самобытное актерское мастерство. Многие нынче исполняют свои песни. Увы, за двери концертного зала песни не выходят. «Раздвинуть горизонты» удалось ему, в коем соединились талантливый поэт, актер, певец.
Мы слушали его под шум дождя в таежном поселке Хомонхо. Неизреченные истины, томящиеся в нас немыми свидетелями, обрели хрипловатый голос в потрясающих балладах. Все в жутком вихре и раздельно, все точно, накалено до предела, каждое слово на душу ложится и жмет ее так, что терпение на грани. Но ведь если она закрыта, то и пламя больших оркестров туда не пройдет, а здесь принимает, мается вместе с ним. И память входи в кровь нашу благодарностью миру, где рождаются такие люди.
Страсть, любовь, ненависть, не играл — живьем отдавал, как в чудесном прозрелом. А где этого, живого, напасешься? Потому, должно быть, и ушел рано, что не берегся, не берег, отдавал…
Мы тогда молчали все 4 часа, ни хлопочка он не получил время экономили, хотя знали — чудо не вечно, и с последним аккордом почувствовали прелесть утраты. Володя стоял на сколоченном из неструганных досок помосте, пот — по усталой улыбке соленым бисером. Добрый такой, приятный человек, вид немного беспомощный — дескать, все, мужики, отработал, весь, как говорится, вышел. А мужики с понятием, не настаивали, только в волнении мужики, вроде глухарей на току. Потом он ушел отдыхать на нары к старателям, но никто не расходился до самого утра: и некуда было многим уходить. Дождь барабанит по крыше, под крышей люди — говорят о случившемся без крепких, привычных слов. Бережный разговор получился, для кого-то может быть, единственный в этой жизни скитаний поисков.
Утром — на смену, о прогулках ведь здесь понятия не имеют.
Взревели двигатели бульдозеров, стальные ножи рвут вечную мерзлоту по сантиметру. Трудно крадется к золоту человек, оно же в легких местах не хоронится. Машины остановились часам к десяти утра, всего на несколько минут. Бульдозеристы, сварщики вытирали о спецовки потные ладони, жали ему руку по-мужицки, твердо, не встряхивая. Просили не забывать.
Один говорит:
— Фронтовик я, и такую благодарность от всех фронтовиков имею…
Заволновался, кашлянул в кулак, никак наладится не может…
Володя ждет серьезный, с полным к человеку вниманием пониманием.
— … Будто ты, вы, значит, со мной всю войну прошагали. Рядом будто, дай-кось, обниму вас, Владимир Семенович…
Обнялись. Володя слезы прячет, к машине заторопился. Поехали. Опять, обычно пустой северный тракт наполнился людьми. Улыбаются из-под брезентовых капюшонов, машут мокрыми кепками.
В Бодайбинском аэропорту мы остались вдвоем. Володя сидел на лавочке, что-то писал в блокнот. И тут, как на грех, подошел высокий патлатый парень, еще не трезвый, из тех, кто в карман за словом не лезет. Протягивает Высоцкому облепленную зарубежными красавицами гитару: давай, мол, друг любезный, пой, весели публику.
Высоцкий вежливо отвечает:
— Петь не буду. Работаю, вот сижу. Не надо меня беспокоить.
За спиной патлатого еще трое образовалось. Одна компания, даже взгляд один, с хмельным прищуром, без искры уважения человеку, сырая злость, мучающая и себя, и мир божий двуногих. Кабы им знать, что человек этот, даже если по нему танк пройдет, на последнем вздохе за гусеницу его укусит. Но они в другом убеждении, пребывают в своей безнаказанности. Тогда Володя встал, сбросил куртку, а у меня четко пронеслось в голове: «Я не люблю, когда мне лезут в душу, особенно, когда в нее плюют…»
К счастью, рядом сидели геологи, они-то и угомонили хулиганов. Еще одно редкое по нынешним временам качество — Владимир Семенович не делил людей на нужных и ненужных. Он любил или презирал. Такая вот черно-белая позиция. Любил значительно больше. И та притягательная сила поэта, которую мы ощущаем в его стихах, берет свое начало в любви к людям. Иначе, откуда бы взяться таким балладам, как «Нейтральная полоса», «Кто сказал, что земля умерла». Их создал добрый художник, гражданин, сознающий свою ответственность перед народом.
Знать и не любить Высоцкого было просто невозможно. Те многие тысячи людей, которые провожали его в последний путь, и те многие, которым не удалось попасть на похороны, разве они от любопытства?! Ушел их полпред, от их имени и по душевному поручению рассказывающий всему миру их правду, ушел «Всенародный Володя»: «Любовь российская и рана».
Он всегда вставал на сторону слабого и раскрывал свой кошелек для тех, кто нуждался, в строки:


… Поэты ходят пятками по лезвию ножа

И режут в кровь свои босые души…




Они о нем самом. Босоидущий был Владимир Семенович, и ею, босой, принимал чужую боль, откликаясь всем своим огромным добром.
Кажется, во Франции застала его весть, что давний его друг, артист МХАТа Всеволод Абдулов попал в автомобильную катастрофу. Тотчас личные дела оказались на втором плане — Высоцкий у постели больного.
К друзьям, к товарищам он относился нежно, не разменивал, однако, свои чувства на слова и разговоры о них.
Но вот скончался Василий Макарович Шукшин и чувства заговорили страстной болью потери. Песня родилась об ушедшем друге в одну ночь. На первом исполнении слово вылетело из памяти, он — губу до крови закусил. Вспомнил. Допел.
… Мы возвращались из Нижнеудинска в Иркутск. Высоцкий все подходил к проводнику, спрашивал, когда Зима, а на станции первым спрыгнул с подножки и ушел в город. Вернулся он перед самым отходом поезда пыльный, счастливый.
— Городок-то не очень приметный, — говорил он, провожая взглядом прочно сидящие на земле деревянные дома, — обыкновенный городок сибирский… Но видишь, как получается — поэт в нем родился… (Он имел ввиду Евгения Александровича Евтушенко).
Не знаю, как встретил смерть Владимир Семенович Высоцкий, да и никто не знает: он был с ней один на один, однако, смею предположить — достоинство ему не изменило. Редкого мужества был человек и трезвого отношения к бытию. «Кто учил людей умирать, тот учил их жить» — писал Мишель Монтень.
Герои Высоцкого учат нас не просто умирать, но и знать, за что это следует делать. Он это тоже умел… Но прежде, чем все это произошло, было признание другу:
— Сева, я скоро умру.
Было письмо-телеграмма жене с последними строчками стихов:


И снизу лед, и сверху — маюсь между.

Пробить ли верх, иль пробуравить низ?

Конечно всплыть и не терять надежду

А там за дело в ожиданьи виз.

Лед надо мной, надломись и тресни!

Я чист и прост, хоть я не от сохи.

Вернусь к тебе, как корабли из песни,

Все вспомню, даже первые стихи.

Мне меньше полувека — сорок с лишним…




Было ясное сознание того, что должно произойти. Утром его нашли в постели со спокойным неотрешенным мукой расставания лицом…
Вот оглянулся еще раз на те счастливые дни. Иркутск. Тихая, летняя ночь. В Сибири в конце июля бывают прекрасные теплые ночи. Володя с гитарой вышел на балкон, то ли не спалось, то ли просто попеть захотелось для себя. Пел тихо, без высоких нот, и душа не рвалась, пела душа. Так шла одна песня, другая… пятая. Потом ненароком взглянул вниз. Там, на газонах сквера в тихом уюте расположились влюбленные, постовые милиционеры, рабочие со второй смены. Он, конечно же пел, еще, он ведь пел и «говорил о нашем русском так, что щемило и щемило» от чистоты сердечной, от того, что имел особое призвание дарить правду и пользоваться ею с полной отдачей и ответственностью перед нами.
Задумываясь перед его феноменом, нашел у Белинского (вас пусть это не смущает) интересное тому обьяснение: «Другой способ выговорить истину — прямой и резкий: в нем человек является провозвестником истины, совершенно забывая о себе глубоко презирая робкие отговорки и двусмысленные помехи, которые каждая сторона толкует в свою пользу, и в котором видно низкое желание служить и вашим, и нашим». «Кто не за меня, тот против меня» — вот девиз людей, которые любят выговаривать истину прямо и смело, заботясь только об истине, а не о том, что скажут о них самих…
Он выговаривал истину прямо, смело, талантливо, о себе, конечно, не заботясь. Поначалу она не всегда доходила до нас в чистом виде — мешало посредничество северных дублей, но техника, слава богу, на месте не стоит, и он пришел к нам растопил в нас безразличие и отчужденность к самим себе, уважать себя научил.
А Россию-то как любил — до страдания доходящей любовью!!! Потому и не хоронился за свою славу, сражался несправедливостью, где бы она ему ни встречалась. Я не пытаюсь найти в строю верных рыцарей поэзии Высоцкого, мне он видится мушкетером в косоворотке, чья острая шпага бескорыстно и честно служила своему народу.
И одно он с нами делал дело.



Стихи, посвященные Владимиру Высоцкому




Твой случай таков, что мужи этих мест и предместий

Белее Офелии бродят с безумьем во взоре.

Нам, виды видавшим, ответствуй, как деве прелестной:

Так быть или как? Что решил ты в своем Эльсиноре?

Пусть каждый в своем Эльсиноре решает, как может,

Дарующий радость — ты щедрый даритель страданья.

Но Дании всякой нам данной тот славу умножит,

Кто подданных душу возвысит до слез, до страданья, рыданья.

Спасение в том, что сумели собраться на площадь

Не сборищем сброда, спешащим глазеть на Нерона,

А стройным собором собратьев, отринувших пошлость.

Народ невредим, если боль о певце всенародна.

Народ, народившись, не неуч, он ныне и присно

Не слушатель вздора и не собиратель вещицы.

Певца обожая, расплачемся, — доблестна тризна.

Быть или не быть — вот вопрос, как нам быть. Не взыщите.

Люблю и хвалю, не отвергшего смертную чашу.

В обнимку уходим все дальше, все выше и чище.

Не скряги — не жаль, что сердца разбиваются наши,

Лишь так справедливо, ведь если не наши, то чьи же?



Б. Ахмадулина.

(Нач. Авг. 1980)




Владимиру Высоцкому






«С меня при цифре 37 в момент слетает хмель,

Вот и сейчас, как холодом подуло…

Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль,

И Маяковский лег виском на дуло.»







«… Срок жизни увеличился,

И, может быть, концы

Поэтов отодвинулись на время.»








Всего пяток прибавил бог к этой цифре 37,

Всего пять лет накинул к жизни плотской.

И в 42 закончил и Рассел, и Джо Дассен,

И в 42 закончил наш Высоцкий.

Не нужен нынче револьвер, чтоб замолчал поэт,

Он сердцем пел — и сердце разорвалось!

Он знал — ему до смерти петь, не знал лишь сколько лет,

А оставалось петь такая малость.

Но на дворе двадцатый век, остался голос жить,

Записан он на дисках и кассетах.

А пленки столько на земле, что если разложить,

То можно ею обернуть планету.

И пусть по радио твердят, что умер Джо Дассен,

И пусть молчат, что умер наш Высоцкий.

Что нам Дассен, о чем он пел не знаем мы совсем

Высоцкий пел о нашей жизни скотской.

Он пел о том, о чем молчат, себя сжигая, пел,

Свою большую совесть в мир обрушив.

По лезвию ножа ходил, винил, кричал, хрипел

И резал в кровь свою и наши души.

И этих ран не залечить и не перевязать,

Вдруг замолчал-и холодом подуло…

Хоть умер от инфаркта он, но можем мы сказать:

За всех за нас он лег виском на дуло.



Валентин Гафт.





28 Июля. Таганская площадь. Проводы



Люди просто не стоят, люди думают,

И свистят, и кроют матом милицию,

А за ней официальщину дубовую.

Лучше в церковь бы пойти — поклониться.

Люди просто не стоят люди требуют,

Чтобы память не ушла с катафалками,

Чтоб глядел он из окна добрым гением…

Вот о чем кричат над Таганкою.

Умер лучший человек в государстве.

Душу болью не трави — может статься,

Впереди еще и беды и мытарства…

Умер главный человек государства.




Смотрите, люди, на такси!

Смотрите, проезжая мимо!

Так чтут поэтов на Руси

И так порою ненавидят.

Склонились у ног его боги и бесы,

Ведь даже они не поверили смерти.

Гитара под утро озябнет без песни.

Согрейте ее — бога ради! Согрейте!



М. Копылова

(Нач. Авг. 1980)





* * *



Пророков нет в отечестве моем,

А вот теперь ушла еще и совесть.

Он больше не споет вам ни о чем,

И можно жить совсем не беспокоясь.

Лишь он умел сказать

И спеть умел,

Чтоб ваших дум в ответ звучали струны.

Аккорд его срывался и звенел,

Чтоб нас заставить мучаться и думать.

Он не дожил, не досказал всего,

Что билось пульсом и в душе звучало.

И сердце отказало от того,

Что слишком долго отдыха не знало.

Он больше на эстраду не войдет

Так просто, вместе с тем так достойно…

Он умер?! Да!!! И все же он поет!

И песни эти не дадут нам спать спокойно.



Никита Высоцкий

Июль-август 1980 г. Москва




Памяти Владимира Высоцкого




Вот уж сорок дней, как к могиле мы этой приходим…

И в молчаньи стоим, скорбно головы вниз наклоня,

Словно ждем еще песен, которые стонут в народе,

Но в мозгу одна мысль: «Не услышать нам больше тебя!..»

А на лицах вопрос: «Почему? Отчего так случилось?»

Может мы виноваты и не сберегли?!

Лишь в ответ-тишина… Тихий шепот стихов у могилы…

И у каждого в сердце кусок своей личной и общей вины!

«Как ты жил? Чем ты жил?» — Ты с экрана нам улыбался…

Иногда доставался нам в театр на Таганку случайный билет,

И у каждого диск напетый тобою остался… —

Вот и все! А теперь у нас даже и этого нет!

Мы приходим сюда, засыпая могилу цветами,

И часами стоим здесь, обиду и боль затая…

Мысли в сердце рифмуются только одними стихами…

— Что еще рассказать всем? — Что забыли сказать про тебя???

Не обидно ли разве, когда молодыми уходят?!…

В 40 лет человек полон жизни и творческих сил,

И талант-через край! Эх, Володя, Володя!!! Ведь ты правду любил — значит жизнь ты подавно любил!

Тишина… Тихо падает лист на промокшую землю…

Скорбь природы выплакивается проливным, моросящим дождем…

Почернела гитара от дождя иль от слез, словно дремля,

Как подруга тоскует о нем! Все о нем и о нем!

Беспощадно время летит… И часы и минуты сметает…

Сыновья подрастут, обновится с весною земля!

А дороги к могилам травою, как всегда, зарастают!…

Лишь останется в памяти дней недопетая песня твоя!



2 сент. 1980 г. г. Москва 




На смерть Владимира Высоцкого




Кони,

Кони,

Кони,

Кони.

Привередливые кони.

Путь окончен.

Путь окончен.

Путь окончен.

Ветер захлебнулся пеной.

Кто там высказаться хочет?

Кто там хочет что-то вспомнить?

Поздно.

Поздно.

Путь окончен.

Помолчим же, как сумеем.

Лучше б громче и смелее.

Отчего же,

Отчего же Мы не смели?

И не смеем? Всем понятно,

Все понятно,

Все, что можно:

Честен, дерзок, незапятнан.

Остальное — промолчали!

А душа — она кричала!

А сарказм — бросал перчатку!

Может лучше для начала

Просто взять и напечатать?

Все до самой горькой боли,

Все до самой главной строчки,

До последней,

И, тем более,

Разве кто-нибудь не хочет?

Он хрипел, глаза не прятал,

Ну, а мы, а мы посмеем?

Что, кишка тонка? А значит,

Не чета нам рыцарь смеха.

Нам в детсадик бы с досадой

Нашей тихой и пристойной.

Потоптались, рассосались,

Погрустили и за столик…



Ю. Верзилов. Редактор.

(26.07.80) 




«Врубите Высоцкого!»




О певце ни стихов, ни заметки

Не отыщешь в газетном столбце.

Мой редактор глотает таблетки

И вздыхает, мрачнея в лице.

Не податься куда ль на вакантное?

Понимает, не глуп, старина,

Почему у могилы в Ваганьково

Сорок суток дежурит страна.

Стыдно старому думать, что скоро

Каждый и без печати поймет,

Что не просто певца и актера

Так чистейше оплакал народ

(Мало ль их, что играют, играючи,

Что поют и живут припеваючи).

Нет, ушел надорвавшийся гений,

Раскаливший наши сердца,

Поднимающий трусов с коленей

И бросающий в дрожь подлеца.

Как Шукшин, усмехнувшись с экрана,

Круто взмыл он в последний полет.

Может, кто-нибудь лучше сыграет,

Но никто уже так не споет.

Уникальнейший голос в России

Оборвался басовой струной.

Плачет лето дождями косыми,

Плачет осень багряной листвой.

На могиле стихи и букеты

О народной любви кричат!

А газеты? Молчат газеты,

Телевизоры тоже молчат…

Брызни, солнышко, светом ярким!

Душу выстудил крик совы.

Вознесенский прекрасно рявкнул!

Женя, умница, где же вы?

Подлость в кресле сидит, улыбается,

Славу, мужество — все поправ!

Неужели народ ошибается,

А дурак политический прав?

…Мы стоим под чужим окном,

Жадно слушаем, рты разинув,

Как охрипшая совесть России,

Не сдаваясь, кричит о своем.



А. В.




Владимиру Высоцкому — самому высокому из нас




Хоть о камень башкою,

Хоть кричи — не кричи,

Я услышал такое

В июльской ночи

Что в больничном вагоне,

Не допев лучший стих,

После долгих агоний

Высоцкий затих.

Смолкли хриплые трели,

Хоть кричи — не кричи,

Что же мы проглядели?

И друзья, и врачи.

Я в бреду, как в тумане,

Вместо компаса злость.

Отчего, россияне,

Так у нас повелось.

Только явится парень

Неуемной души

И сгорит, как Гагарин,

И замрет, как Шукшин,

Как Есенин повиснет,

Как Вампилов нырнет,

Словно, кто поразмыслив,

Стреляет их в лет.

До свидания, тезка!

Я пропитан тобой

Твоей рифмою хлесткой

И хлесткой судьбой.

Что там я, миллионы,

Точнее народ,

Твои песни — знамена

По жизни несет.

Ты был совесть и смелость,

И личность и злость,

Чтобы там тебе пелось

И, конечно, пилось.

В звоне струн, в ритме клавиш

Ты навеки речист,

До свидания, товарищ,

Народный артист!



Владимир Солоухин.

(Нач. Сент. 1980) 




Голоса и молчание




Обложили его, обложили…

Не отдавайте гения, немочи!

Россия, растерзанная от подлости,

Знайте, кто он, и знайте, чей он.

Врубите Высоцкого!

Врубите Высоцкого настоящего!

Где хрипы и Родина, и горести,

Где восемнадцать лет нам товарищем

Был человек отчаянной совести.

Земля святая, его хранящая,

Запомнит эту любовь без измен.

Врубите Высоцкого настоящего!

Не многим дано подниматься с колен.

Велик не тот, бездарный, но со званьем,

Не тот, кто стал придворным подлецом…

Ты был народным окружен признаньем

За правду, что выплескивал в лицо.

Так пусть звучит не реквием, а скерцо:

Ты был один, кто так легко раним.

Осколки вдребезги взорвавшегося сердца

В своих сердцах навеки сохраним.

Ты жил, играл и пел с усмешкою,

Любовь российская и рана.

Ты в черной рамке не уместишься,

Тесны тебе людские рамки.

Твой последний сон не запрятали

На престижное новодевичье.

Там Христос окружен Пилатами,

Там победы нет, там везде ничья.

Там Макарыча зажали средь сановников,

Не истопите вместе баньку вы…

Ты туда не ходи на новенькое,

Спи среди своих на Ваганьково.

Я приду к тебе просто-напросто,

Не потребует ВОХР пропуска,

Уроню слезу — будь слеза пропуском,

На могильный холм брошу горсть песка.

Не могу я понять доныне

Что за странная нынче пора…

Почему о твоей кончине

Мы узнали из-за «бугра»?

Не Америка плачет — Россия!

Русь рыдает об утрате своей.

В кровь изранены души босые

Самых лучших своих сыновей.

Не был ты любимым фортуной,

И болел тем, чем мы болели.

На гитаре твоей не струны

Обнаженные нервы звенели.

Выходя на сцену вразвалицу,

Из себя не корчя мессию,

Ты держал в своих чутких пальцах

Гриф гитары и пульс России.

И как Шлиман раскапывал Трою,

Взяв на веру слепого Гомера.

По стихам твоим внуки откроют

Наши муки и нашу веру.



Андрей Вознесенский.




Певец




Не называйте его бардом.

Он был поэтом по природе.

Меньшого потеряли брата

Всенародного Володю.

Остались улицы Высоцкого,

Осталось племя в Леви-страус,

От Черного и до Охотского

Страна неспетая осталась.

Все, что осталось от Высоцкого,

Его кино и телесерии,

Хранит от года високосного

Людское сердце милосердное…

Вокруг тебя за свежим дерном

Растет толпа вечноживая.

Ты так хотел, чтоб не актером

Чтобы поэтом называли.

Правее входа на Ваганьково

Могила вырыта вакантная.

Покрыла Гамлета таганского

Землей есенинской лопата.

Дождь тушит свечи восковые…

Все, что осталось от Высоцкого,

Магнитофонной расфасовкой

Уносят, как бинты живые.

Ты жил, играл и пел с усмешкой,

Любовь российская и рана.

Ты в черной рамке не уместишься.

Тесны тебе людские рамки.

С какой душевной перегрузкой

Ты пел Хлопушу и Шекспира

Ты говорил о нашем, русском,

Так, что щемило и щепило!

Писцы останутся писцами

В бумагах тленных и мелованных.

Певцы останутся певцами

В народном вздохе миллионном…



Андрей Вознесенский.




Посмертное письмо




Поднимайтесь, люди, спозаранку,

Шофера и милиционеры!

Всех веду сегодня на Таганку

Я в своей последней роли первый!

Ни один дублер не согласится

Заменить меня в моей последней роли.

Даже химик в грубой власянице

Отречется от подобной доли.

Заходите в наш театр без билета!

Пропуск на сегодня всем заказан!

Открываю двери с того света

Всем, кто хочет, всем, кто может, сразу!

Кто со мною ласков был, спасибо!

Кто со мною вежлив был — спасибо!

Кто со мною нежен был — спасибо!

Ото всех других — других спасите!

Мой спектакль будет без антракта

И без слов — прошу, но не обессудьте.

С жизнью я закрыл свои контракты,

Дорогие дышащие люди.

Все в далеком будущем, коллеги,

И никто не знает, как случится.

Буду провожать вас на телеге,

А быть может, и на колеснице.

Мой спектакль будет без финала,

Я не поклонюсь вам, извините.

На меня накиньте покрывало

И от суеты сует спасите!

Добрая моя святая труппа,

Не сердитесь, вас подвел немного.

Говорят, что взятки гладки с трупа.

Безвозвратной ухожу дорогой.






Памяти В. Высоцкого




Бок о бок с шашлычной, шипящей так сочно,

Киоск звукозаписи около Сочи.

И голос знакомый с хрипинкой несется,

И наглая надпись: «В продаже Высоцкий…»

Володя, ах как тебя вдруг полюбили

Со стереомагами автомобили!

Толкнут прошашлыченным пальцем кассету

И пой, даже если тебя уже нету.

Торгаш тебя ставит в игрушечке «Ладе»

Со шлюхой, измазанной в шоколаде

И цедит, чтобы не задремать за рулем:

«А ну-ка Высоцкого мы крутанем».

Володя, как страшно мне адом и раем

Крутиться для тех, кого мы презираем,

Но, к счастью, магнитофоны

Не выкрадут наши предсмертные стоны.

Ты пел для студентов Москвы и Нью-Йорка,

Для части планеты, чье имя галерка

И ты к приискателям на вертолете

Спустился и пел у костра на болоте.

Ты был полугамлет и получелкаш,

Тебя торгаши не отнимут — ты наш

Тебя хоронили, как будто ты гений

Кто гений эпохи, кто гений мгновений.

Ты бедный наш гений семидесятых,

И бедными гениями небогатых.

Для нас Окуджава был Чехов с гитарой.

Ты — Зощенко песни с есенинским яром.

И в песнях твоих раздирающих душу,

Есть что-то от сиплого хрипа ченуши!

Киоск звукозаписи около пляжа…

Жизнь кончилась и началась распродажа.



Е. Евтушенко




Вл. Высоцкому




Россия ахнула от боли, не Гамлета — себя сыграл,

Когда почти по доброй воле, в зените славы умирал.

Россия, бедная Россия, каких сынов теряешь ты?!

Ушли от нас навек шальные Есенины и Шукшины.

Тебя, как древнего героя, держава на щите несла,

Теперь неважно, что порою несправедливою была.

Тебя ругали и любили, и сплетни лезли по земле,

Но записи твои звучали и в подворотне и в Кремле.

Ты сын России с колыбели, зажатый в рамки и тиски,

Но умер ты в своей постели от русской водки и тоски.

Пылали восковые свечи и пел торжественный хорал,

И очень чувственные речи герой труда провозглашал.

Ах, нам бы чуточку добрее, когда ты жил, мечтал, страдал,

Когда в Париж хотел быстрее — в Читу иль Гомель попадал.

Теперь не надо унижений, ни виз, ни званий — ничего!

Ты выше этих низвержений, как символ или божество.

Но привередливые кони тебя умчали на погост,

Была знакомая до боли дорога чистых горьких слез.

Иди, артист, судьба-шалунья теперь тебя благословит,

И сероглазая колдунья к тебе на боинге летит.

Вся олимпийская столица склонилась скорбно пред тобой

И белый гроб, парит как птица, над обескровленной толпой.

Но вот и все, по божьей воле, Орфей теперь спокойно спит,

И одинокая до боли гитара у двери стоит.



Е. Евтушенко




***




«Погиб поэт — невольник чести»

В который раз такой конец!

Как будто было неизвестно

Талант в России — не жилец.

Да, был талант, талант высокий,

Так оценил ХХ век.

Каким он был твой сын Высоцкий,

Певец, артист и человек?






***




Будь ты проклят, день вчерашний —

25 июля!

Может это все неправда,

Может, просто обманули?

У таланта век недолог,

А у гения — подавно.

Он ведь жил совсем недавно,

А теперь висит некролог.

Добрый бог, обманут только

Иль тебя уговорили?

Он обязан жить был долго.

Что ж вы, черти натворили?!






Л. С. Б




Нет, Володя, не верю, ты не мог умереть!

Это бред! Это ложь! Это зла круговерть!

Под огнем, над обрывом ты боролся за нас.

— Где вы, волки? — кричал, мы твердили, — сейчас…

Нам потери знакомы: Пушкин, Хармс, Гумилев,

Пастернак и Платонов, Мандельштам и Рубцов,

Маяковский, Есенин, друг твой — Вася Шукшин.

Был Михоэллс расстрелян. Список незавершим.

Из столетья в столетье вас хоронят тайком,

Высылают, поносят, песню бьют каблуком.

Список тянется дальше, и спасти не смогли.

Виктор Хара и Галич — вот предтечи твои.

Евтушенко не влезет на трон твой пустой.

Он пытался уже… Правда трон был другой.

Весь иззябший, простывший и в ненастье ты пел,

Постоять на краю — нас прости — не успел…

Если сердце большое, — боль свирепствует в нем,

Значит, боремся, бьемся, значит, любим, живем!

Мы клянемся: продолжим все отрезки пути,

Кто-то все-таки должен через пули пройти.






***




Как мало постоял он «на краю»,

Как зыбко в этом тексте слово «мало».

Ему бы петь, хрипеть бы песнь свою

О том, что всем нам и ему мешало.

Как сжат, как горек, страшен некролог,

Как тесно в нем земле, Боям, Шекспиру,

Бессмысленным словам: о, как я мог

Вонзить в наш быт разящую рапиру?

Куда ж, куда ж вы, кони, занесли?

Ведь только в песне вас кнутом стегали,

А вы по краешку по самому земли

Рванули и его не удержали!

На струнах замерли бессмертные стихи,

Оделись в траур все деревья леса.

Он спит! И сны его легки,

Его баюкают Москва, Париж, Одесса.



С. Романьков




***




Прошло каких-то сорок лет

И два младенческих довеска…

Он был и вот его уж нет,

Как будто выключили свет

И темнота спустилась резко.

И погрузился мир во тьму,

Где обитают полутени,

Где хаос вяжет кутерьму,

Нанизывая на кайму

Нечистоплотности стремлений.

Но продолжаются века

И продолжаться будут вечно

Пока забвенная река

Стремит свой бег издалека

В водоворотах бесконечных.

Пока вдруг поперек пути

С небес упавший волнорезом

Вонзится ангел во плоти

Не поднырнуть, не обойти

И судьбы вскроются надрезом.

Взгляд обретя зрачками внутрь,

Где все черно от унижений,

Где плесенью покрылась суть

И прессом осадилась муть

Отфильтровавшихся суждений.

Разрезом кесаревым стон

Наружу вырвется из чрева.

И совесть — вечный эшелон

Цивилизованных племен

Созреет отголоском гнева.

Всем, кто отмечен властью слов

И равнодушием зловещим

Им было тысячи Голгоф,

Невинно сложенных голов

Свой счет предъявит человечность.

Объединится стук сердец

Проникновенностью могилы,

Привычною для наших мест

И возродится павший крест

Величием духовной силы.

И утвердится в мире стыд

За немоту и ущемленность,

Что светоч наш умолк и спит,

И на земле, где он зарыт,

Справляет тризну приземленность.

Пусть сорок дней — не сорок лет,

Нам память сохранит пришельца,

И не исчезнет в душах след

Целителя невзгод и бед

И слова русского умельца.






***




Она пришла и встала у березы,

Склонила голову на грудь,

В ее руках одна лишь роза,

И белая притом — не позабудь!

Прошла походкой тонкой, нежной,

Под взглядами толпы людской,

Со вздохом скорби неизбежной

Со взглядом, скованным тоской.

Народ пред нею расступился,

И замер весь поток живой.

И та далекая, чужая

Вдруг стала близкой и родной.

Ее печаль и наше горе

Хотелось вместе разделить.

(Хоть кто-нибудь бы догадался

Зонт от дождя над ней раскрыть).

Под проливным дождем стояла,

В глазах и слезы, и печаль,

В немой тоске не замечала,

Как мокла траурная шаль.

Умчалось время золотое

В беде и в радости вдвоем

Была и другом и женою

И музой доброю при нем.

Все в прошлом, как беда случилась?

Себе простить ты не смогла,

Как что-то в жизни упустила

И как его не сберегла.

Теперь ничто уж не исправишь,

Тех дней счастливых не вернуть,

Последний поцелуй, последний взгляд оставить,

Прощай, мой друг, не позабудь!



Марина Зис

2.09.80 40 Дней. 




* * *




А как тут жизнь в вине не утопить

Коль мир такой порочный и бездушный?

Гитара в розах, ты сгорел «в огне»,

Что будет с нами, стадом равнодушных?

Не уходи! Не покидай мой город!

Он без тебя тобой не будет полон

Без струн твоей гитары и без песен

Он будет неудобен, будет пресен.

И страшно мне в театр войти,

На полутемной сцене

Мне больше не найти тебя и твоей тени.

Не слышать голос твой, надорванный страданьем

И той, что рядом нет, и долог путь к свиданью.

Ума не приложу, как свыкнусь с этой мыслью

Незаменимы все, кто дорог нам и близок.



М. Влади




***




Спасибо, друг, что посетил

Последний мой приют.

Постой один среди могил,

Почувствуй бег минут.

Ты помнишь, как я петь любил,

Как распирало грудь.

Теперь ни голоса ни сил,

Чтоб губы разомкнуть.

И воскресают словно сон

Былые времена

И в хриплый мой магнитофон

Влюбляется струна.

Я пел и грезил, и творил,

Я многое сумел.

Какую женщину любил!

Каких друзей имел!

Прощай Таганка и кино,

Прощай зеленый мир.

В могиле страшно и темно,

Вода течет из дыр.

Спасибо, друг, что посетил

Приют последний мой,

Мы все здесь узники могил

А ты один живой.






На 9-й день после похорон




В друзьях богат он был, на всех хватало

Его надежной дружеской руки,

Вот о врагах он думал слишком мало.

Охота кончена. Он вышел на флажки.

Таганка в трауре, открыли доступ к телу.

К его душе всегда он был открыт.

С ним можно было просто, прямо к делу.

И вот таким не будет он забыт.

Шли, опершись на костыли и клюшки,

С женой, с детьми, не смея зарыдать.

И кто-то выговорил все же: «Умер Пушкин»

Ведь не хватало смерти, чтоб сказать!

Мы, взявшись за руки, стоим перед обрывом,

Земля гудит от топота копыт,

А он в пути смертельном и счастливом.

И вот таким не будет он забыт.

Мы постояли по-над пропастью, над краем,

Где рвется нить, едва ее задеть.

И этот день — днем памяти считаем,

А также каждый следующий день.



Абдулов




Владимир Высоцкий




Как плод граната зреет мерзость

Под красной меткой на груди.

Моя оскаленная трезвость

Маячит зверем впереди.

Я ногу выдерну из стремени,

Чтобы умчался конь в поля,

Я мягко выпаду из времени

И прикоснусь к тебе, земля.

Зеленый дым вольется в очи,

Перевернется небосклон,

И, улыбнувшись между прочим,

Я прикоснусь к тебе, огонь.

Мой разум — нищая одежда

Сгорит мгновенно, и тогда

Тебя отрину я, надежда,

И прикоснусь к тебе, вода.

В стеклянной призрачной купели,

Незримой волей окруженный,

В первоначальной колыбели

Дремать я буду, не рожденный.



Лебедев




Ответ на стихотворение Е.Евтушенко «Киоск звукозаписи»




(Неполный текст в журнале «Юность» N 8, 1981 г.)




Напрасно, вы, Женя, ведь вас не просили,

Оставьте беззубую вашу крамолу

Владимир Высоцкий — никем не был «полу-»,

Ни в чем не был «полу» — за то и любили.

И что за идея? В пылу «благородном»

Кого защищать Вы собрались от скверны?

Володя?? — Навечно он в сердце народном!

И крепости нет столь надежной и верной!

Он недосягаем, как боги Эллады,

Ему ни к чему Ваш фальшивый экстаз.

А все ваши шлюхи, шашлычные, «лады»,

Уж вы извините, но это для вас!

И надо же было такому случиться:

Слагая словесное ваше рагу,

Бесстыдно, на этой же самой странице

Вы рифму украли — «табу» и «губу».

Слова хороши в переполненном зале,

А вы их — в младенческую тишину!

Вы что, позабыли, а, может, не знали

Тех слов, что Володя напел Шукшину?

Конечно, бывают и худшие кражи…

Поставьте редактору свечку, Евгений,

Он вас уберег. Только время покажет,

Кто «гений эпохи», кто «гений мгновений».

Понять вас нетрудно. Тут нету открытий.

Ваш метод печально известен везде

Не делайте, Женя, себе паблисити

На смерти Володи, на нашей беде.

Подумайте лучше, коль Вы не устали,

О том, кем Вы были и кем Вы стали?!

Хоть тысячу раз Вы скажите: «я — Ваш»!

Вы полу-поэт и полу-торгаш!!!



Л.М. Мушина
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